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    Глава 1

    ЧЕРКАСНЯ
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В низовьях Дона, на островах, лежит Черкасск, азиатский по виду город. Каменные дома редки в нем, большинство — так, лачужки. Высятся собор девятиглавый, колокольня, другие церкви поменьше, белеют десять невысоких раскатов, соединенные деревянной в два забора стеной. Четверо ворот больших, десять малых. Все пропитано сырым рыбным духом. Посреди города, на месте взлетевшей при недавнем пожаре на воздух пороховой казны, — два озера. Вливают туда из трех городских боен.

   Смраду, заразы — выше головы. Все окрестные жители от этой гнили вином спасаются. У половины города с утра «глаза залиты». Кто не пьет, того лихорадка треплет.

   По первой осенней прохладе вонь спала. Нежарко, не душно. И народ оделся побогаче — себя показать. Встречает Черкасск из столицы атамана Войска Донского Степана Ефремова; весь город вышел, давно не виделись. В прошлом году, как помер старый Ефремов, поехал молодой атаман, Степан Данилович, с ближними казаками императрице Елизавете Петровне представляться и жалованья просить[1]. Исстари ездят казаки в столицу, просят у царя сукна, пороха и хлеба, «чтобы нам, холопам твоим, живучи на твоей, государевой, службе, на Дону, голодной смертию не помереть».

   Уехал Степан Ефремов к «кроткой Елисафет»[2] и — с концами. Больше года на «Казачьем подворье» просидел. Елизавета преставилась, на престол сел Петр Федорович. За колготой начала царствования царю не до казаков было. Долетели до Черкасска слухи, что с жалованьем донцов прижимают, — а если дадут, то дадут медью. Война новая готовилась за северными морями, через это и денег не стало. А тут под боком крымчаки зашевелились…

   Потом пришли слухи странные, тревожные: молодой царь скоропостижно помер и будет в России новая царица, Екатерина Алексеевна. А еще через какое-то время примчался с верховьев Московским трактом казак и явил: атаман Степан Данилович отпущен на Дон с великой честью и возвращается с жалованьем; по обычаю, сел он с казаками в Воронеже на суда и под пушечный гром поплыл вниз по всем донским станицам, объявляя о начале нового царствования и о царской ласке: «Государыня за службу жалует нас рекою столбовою тихим Доном, со всеми запольными речками, юртами и всеми угодьями, и милостиво прислала свое царское жалованье»[3].

   С тех пор ежедневно носились гонцы с известием, где сейчас караван и когда его в Черкасске ждать. Вчера отсалютовали ему пушками Семикаракоры. Сегодня утром, слышно, у Манычи грохнуло.

   Ждал Черкасск. Казачата побросали свиней без присмотра, похватали коней отцовских и уехали к Большому острову атамана встречать.

   У ворот — толпа. Пришли люди поглядеть на атамана — давно не видели, — и на собравшуюся в кои веки всю вместе черкасскую верхушку, разодетую и разукрашенную.

   Старшины, обмотав тугие животы вышитыми поясами, стояли по станицам. Коренная «черкасня» из двух старейших станиц[4] — Мартыновы, Грековы, Кутейниковы, Луковкины и примазавшийся к ним Петро Орлов — со скромностью истинных хозяев, но достойно ждала чуть в сторонке, у торговых лавок. Незримый барьер почтительности удерживал вокруг нее на две сажени пустого пространства. Позади живой стеной сплотились Мелентьевы, Бобриковы, Пантелеевы, Закаляевы, Исаевы, Волошиновы — славные черкасские роды.

   Вечный соперник — Средняя станица — растолкав народ и слепя его шелками, посунулась вперед, прямо к Донскому раскату. Иловайские, Яновы, Леоновы, Сулины… Яновы — из греков, Иловайские — из татар… Про Турчанинова, Миллера и Сербинова и говорить нечего. И видно и слышно. Все они откуда-то. Когда пришли, никто не упомнит, но помнят, что пришли. Эти ждали атамана подчеркнуто радостно. Свой. Из Средней станицы. Наш… Подбоченились, усы подкручивали.

   Старая Павловская станица — Поздеевы, Машлыкины, Харитоновы, Сысоевы, Туроверовы… У этих деды все со Средней станицей считаются: кто древнее. Можно бы, конечно, посчитать, но все бумаги сгорели…

   С другого конца города, из-за торговых лавок пришли и встали шумною толпой прибылянские и дурновские казаки: Лютенсковы, Рубашкины, Родионовы, Мининковы, Каршины, Ханжонковы. Эти помельче.

   Скородумовские — те вообще из-за протоки[5]. Голубинцевы, Струковы, Персияновы, Кисляковы, Гордеевы…

   А дальше и вовсе — Рыковские станицы. Сброд набежавший, который ни упомнить, ни измерить. Однако тоже здесь.

   Ждет Черкасск. Глядят все вверх по Дону — вот-вот… И в этот миг кое-кто с опаской и вниз по течению — оглянулся. За изгибами реки, за обрывистыми аксайскими буграми, скрывается крепость Дмитрия Ростовского[6] и в ней — русский гарнизон. Многим от этой крепости муторно, как от сабли, занесенной над затылком. Напоминает она страшный булавинский разгром.

   Забогатевшая старшина стала тогда прибирать Дон к рукам[7]. Помнили деды страшные времена атамана Максимова. Тот Максимов «сотоварищи» старожилых казаков, которые по двадцать и более лет на Дону жили, неволей на Русь высылал и в воду ради своих взяток сажал[8] и по деревьям за ноги вешал. Женский пол и девичий не миловал. Многие городки его подручные выжгли, а пожитки «на себя отбирали». Всё им земли и угодий не хватало[9]. В начале века сцепились со слободскими[10], с Изюмским полком, за солеварницы по речке Бахмуту и простых казаков подзуживали. Думали, как раньше, выехать на казачьем горбу… А их и подзуживать не надо. Полыхнуло по Дону — и нашим и вашим досталось. И Максимова убили булавинцы с общего ведома казачьего, со всех речек Войска совета. А что потом началось — про то деды и вспоминать не хотели…

   Потеряло Войско многие земли по верховьям рек и по Волге. Нагнал царь на Дон солдатни. Дворяне русские самовольством своим казаков безвинно смертным боем били и всячески ругали. А солдаты в луке по-над Доном многих казачьих свиней побили. Из траншемента, поставленного над городом, приходили они в Черкасск, пили, казаков били и ругали булавинцами и бездушниками, а когда обратно шли, огороды ломали и шпагами овощ рубили.

   А теперь и вовсе крепость поставили. Вроде бы от турок и татар, но еще и для удержания бурного казачества в повиновении. Разгородили Черкасск и Азовское море, перекрыли дорогу за зипунами[11]. Смотрят с бастионов пушки: «Нет, ребята, гулять в море самодурью мы вам не дадим. Служить будете…»

   Тяжелые времена. Если б не рыба донская, ложись да помирай. Однако многие надеялись, что гордый и властный Степан Ефремов это дело поправит…

   Вверху над Доном пыль заклубилась. Бездорожно, с детским бесстрашием неведения скачут казачата — речка так речка, буерак так буерак. Разгоряченные кони рвутся под невесомыми всадниками. Впереди на сером жеребчике красивенький, русенький и голубоглазенький — Ивана Платова единственный сын. Коня отец с прусской кампании привел, поймал в поле осиротелого и перепуганного. Младший Платов всем говорил, что конь арабский, но подозревали казаки, что — мадьярский. Откуда в Пруссии арабские кони?

   И конь назад косится, и всадник оглядывается, не дает себя обогнать. Гордый чертенок, самолюбивый. Да и другие — подрастающая черкасня — друг перед другом не конем, так собственной лихостью выхваляются. Казака сразу видать.

   Подлетели казачата:

   — У Большого!..

   Да нет, пока скакали, небось, уже у Малого…

   С колокольни подали знак. Гулко бухнули колокола. Оживление.

   — Пали!

   И, покрывая все звуки, оглушительно приветствовали показавшийся караван черкасские пушки…

   Подвижный, веселый, игривый маленький Платов радостно кружился в хороводе запотевших, не могущих остановиться коней. И серый жеребец, и мальчик были единым существом, тем самым сказочным «центавром»… И весь хоровод коней и маленьких всадников был слаженным, единым и живым существом.

   Не отвлекаясь на бег и шараханья, с восторгом смотрел Матюшка Платов голубыми своими глазками, как заволновалась, задвигалась толпа в ответ на его крик. И в этот миг походил он на котенка, который, играясь, взобрался черт-те куда, висит, скособочившись, на страшной высоте и, вывернув голову, благодушно взирает на сияющий мир. Если б не коготки, убился бы давно…

   Черными узкими зрачками следил Матвей, как поплыли над людьми светящиеся клейноды, как расступилась толпа, пропуская вперед атаманшу Меланью Карповну. Та шла, окруженная детьми, младшего несла на руках. Яркие губы ее в профиль казались острыми. Взгляд карих глаз — упрям, своеволен. Судимый в прежние времена за двоеженство Степан Ефремов отпустил с Богом обеих жен и взял себе с черкасского базара третью — красавицу Меланью. Облагодетельствовал бедную торговку. Свадьбу закатил такую, что ни до, ни после славный город Черкасск не видывал. И неожиданно попал тщеславный, но поистаскавшийся бабник в цепкие лапки. Стала базарная торговка полноправной атаманшей. Кое-кто Меланью Карповну и побаиваться стал. Раньше ее как-то старый Данила Ефремов сдерживал. Что-то теперь будет… Прелести атаманши со временем пообвисли, но личико нежное с точеным носиком по-прежнему свежо. И вокруг — стайкой и на руках — ефремовские отпрыски. За колючий, вышитый золотом подол испуганным ангелочком держится дочь Наденька, постоянная гостья Матвеевых снов и грез.

   Вместе с Матвеем жадно следят за приготовлениями верные друзья, потом играть будут в эту встречу, и маленький Платов уже знает, что будет «Степаном Ефремовым».

   Как жеребец отбивает себе табун, так и он, Матвей, отбил и увел старших мальчишек, ровесников своих и малышню, подбивает их на разные шалости, атаманствует безраздельно. Чуть «не по его» — враз голову набьет. Многие казачата тайком слезы и красные сопли утирают. Но от материнского глаза не скроешься, и не любят соседки-казачки платовского наследника.

   Увидев ефремовскую дочку, вытолкнул Матвей коня на освободившееся, специально очищенное пространство, крутнул и поставил, заставил в нетерпении копытом землю долбить; несколько затянувшихся мгновений возвышался один лицом к лицу с толпой, клейнодами и красавицей Наденькой, подбоченившись, навязав всему городу свою игру, будто не Степана Ефремова, а его, Матвея Платова, встречают.

   Ни задумчивая атаманша, ни город этой выходки не заметили. Одна Наденька проводила внезапно сорвавшегося и улетевшего всадника любопытным взглядом.

   Под гул и грохот приставали к берегу струги. Сходил на родимый остров разодетый Степан Ефремов. Подбрит по-польски. Под темными усами надутые вокруг рта щеки — как воды в рот набрал, сам рот маленький, припухлый, подбородок круглый, нос продолговатый. Глаза пожившего человека. Вокруг них — тени.

   Раскрыв рты, разглядывали казачата красный кафтан — расшит золотыми цветами, чекмень с золотым «балетом». Отметили все, что на атамане новая серебряная сабля, а на груди на голубой ленте громадная золотая медаль.

   За атаманом с такими же медалями на груди шли старшина Поздеев, войсковой дьяк Янов, есаулы Сулин и Горбиков и сотня казаков, именуемых «тайными советниками»: Василий Маньков, Карп Денисов, носатый Дмитрий Иловайский… Где-то среди них и отец Матвея — Иван Платов. Глаза разбегались — то ли отца высматривать, то ли на красивый обряд встречи глядеть…

   Отец, которого Матвей не видел больше года, чужой в незнакомом бархатном кафтане, в дорогой заломленной шапке, на ходу разговаривал о чем-то с соседом и при этом неотрывно всматривался в берег, в толпу. Прошел он мимо и не глянул на гарцующего сына, не ожидал увидеть его так и таким. На какое-то мгновение ощутил себя Матвей как в страшном сне. Отец ищет его и не находит, и вроде смотрит… и я его вижу, а он не угадывает…

   Дважды наезжал Матвей на атаманскую сотню. Казаки отмахивались от конской морды, думали — малец с конем не может управиться. Наконец Дмитрий Иловайский глянул, — что за напасть! — и улыбнулся:

   — Тю, Иван, это не твой всю станицу конем стоптал?

   Растерянно и торопливо оглянулся отец, и скорее коня, чем всадника, угадал:

   — Ды… мой…

   Махом перехватил коня под уздцы и, не отставая от сотни, повел в толпу, в шум, плач, поцелуи.

   Глядели забытые Матвеем мальчишки, как уплывает над особой атаманской сотней их атаман. Глядели недолго. Кто своих узнал, кто соседей. Встретились…

   Мать, тоже незнакомая из-за дорогого наряда, блеснув жарким платком, бросилась из толпы отцу на шею. Мотнул головой и дернулся испуганный конь…

   Растеряв всех, ждал Матвей у храма. Надо бы внутрь занырнуть — коня бросать жалко, а привязать не догадался. Дождался и еще раз прошелся с отцом, теперь до атаманского подворья, куда, продолжая свои мужские дела, ушли и прибывшие и встречавшие их выпить из жалованного ковша царской сивушки и обсудить на пользу Войска все новости.

   Матвей, обожавший вечеринки, сборища и хождение в гости, провожал их, отстав у ворот, восхищенным взглядом.

   Ефремовский дом — толстостенный, с решетками, — поражает неискушенных донцов богатством и роскошью. Нагляделся покойный Данил в столице и у себя завел. У него первого на Дону появилась европейская мебель, первая карета, летняя, а потом еще и зимняя, с печью. Весь город смотреть сбегался.

   Суетились ефремовские ясыри, одни столы накрывали, другие развешивали новые парсуны, что хозяин привез. Целая галерея, и лица знакомые. Сам Данила Ефремов, в парчовом халате, щурится со стены, как живой, казалось, сейчас поведет своим лисьим носом.

   В последние годы жизни собрал он сотню верных ребят, молодых и отважных, нарек их «тайным советом», а когда умирал, передал, как и наследство, сыну своему Степану. Заматерели «советники», мнят себя хозяевами земли донской.

   За столы рассаживались, говорили лениво — и так все в дороге переговорено. Оторванные, надменные. Наследники старых родов, попавшие вместе с отцами к атаману, по молодости глядели на «советников» с завистью.

   Сказал Степан обрядные[12] слова про жалованье, про царскую ласку. Поднял дареный ковш: «Здравствуй, белая царица, в кременной Москве, а мы, казаки, на тихом Дону». Пустил по кругу. Выпили по обряду.

   Из черкасни кто-то с ехидцей:

   — Так царь у нас или царица?

   Заговорили о столичных делах. Отпущены казаки на Дон с великой честью. Услужили, новую царицу на престол сажали. Через это и задержались. Наградила она их и вместе и порознь и Дону великие милости сулила.

   Говорили снисходительно. Усмешка — признак силы и здоровья. Рассказали, посмеиваясь, как ехали две бабы перед гвардейскими полками[13], молодые и привлекательные, в мужском платье, и, глядя на них, доходили молодые гвардейцы до умопомрачения, орали и бесновались. Ни дать, ни взять — собачья свадьба.

   Старый Мартын Васильев, глуховатый, ничего не понял:

   — Так иде ж царица-то?

   Младший — Митрий — осторожный, морда «сиськой», толкнул отца в бок, сам спросил:

   — Ну и какая ж она, Ее Величество?

   Иван Янов, войсковой дьяк, ответил кратко:

   — Немка… — и в трех словах довел до старого Мартына самую суть. — Там гвардия крутит.

   — Ну-у, это не новость…

   Кто из казаков хоть раз в столице бывал, знает, что нет там теперь священного трепета перед царями. А на Дону его никогда не было.

   Посмеиваясь, слушали, как генерал Суворов с голштинцев шпагой шляпу и парики сбивал. Поняли главное — русские немцев выбили, но немку же и посадили. Ладно, бывает… Это их русские дела.

   Мигнул атаман разливать. Взялись казаки за кубки. Возгласил атаман:

   — Здравствуй, Всевеликое Войско Донское, снизу доверху и сверху донизу!

   Дружно сомкнули. Многого и не ожидали от Степана Ефремова, но лишний раз приятно, что он «низ» прежде «верха» поминает. Ревниво следит черкасня. Один раз, еще при добром царе Федоре Иоанновиче, назвали русские в грамоте «верховцев» первыми. Долго «низовцы» сокрушались и послу Нащокину жаловались: «За что обижаете?»

   Разительно «верх» от «низа» отличается.

   Выше Манычи жизнь размеренная, а последнее время, как татарву запугали, и вовсе ленивая. Уходят «гулебщики» на охоту, остальные скотину пасут или рыбу ловят. Улов делят поровну, не заботясь о будущем. Удачливые ходят по станице, называются, даром раздают:

   — Возьмите рыбки. Наловили — не поедим.

   — Спасить Христос. Своей много.

   — Куды же ее девать? Не выкидать же…

   — Ды на тот край отнеси. Может, возьмут.

   Сядут сети плести и сидят себе… Разговоры, соревнования… сонная жизнь.

   На «низу» же покоя сроду не было и теперь нет. Вечная деятельность. Купцы, послы, иностранцы, пьянки. Задаром и не плюнет никто. Все судятся и торгуются. Особенно — в Черкасске. Город — он и есть город… И богаче «низ», не в пример богаче.

   Верховцы разве что в лаптях не ходят. Кашу со свечным салом едят. А низовцы как разоденутся — рубашки шелковые, зипуны атласные, кафтаны камчатные. Перетянутся турецкими кушаками, притопнут сафьяновым сапогом, заломят на куньих шапках бархатный верх… Еще те щеголи!

   Приглядывался Степан Ефремов, как цвет казачий с выбором — не дай Бог подумают, что голодный! — отведывает с атаманского стола, расспрашивал о том, об этом. Наконец сказал Степан Ефремов главное:

   — Комиссия будет. Приказано осматривать хутора. Беглых — назад, в Россию.

   Все замолчали и поглядели на него с выжиданием. Что еще скажет? Ефим Кутейников погладил любовно гнутый эфес дареной сабли и, не дожидаясь атаманова слова, сам сказал, скалясь в злой улыбке:

   — С Дону выдачи нет.

   И Мартынов-младший, забыв осторожность, эфес погладил:

   — А мы и не выдадим.

   Святые слова и на любой случай годятся. Давно уже на Дону, особенно на низу, людей с разбором принимают… Раньше сама степь народ отбирала. Селили старожилые раздорские казаки пришлых ниже и ниже по Дону, меж собой и азовцами[14] — а какого роду и какой веры, не спрашивали. Кто выживет, тот и остается. Время было лихое, что ни год, то война либо набег. Бороздили казаки море Черное, море Хвалынское, уходили аж на Яик, на Дарью-реку. Семейных мало, и нуждишка в людях постоянно ощущалась.

   После Разина и после булавинского разорения спорить с Россией стало накладно, и на море погулять помимо царской воли не пускали. Добычи нет. Вот и стали оглядываться, как на самом Дону прокормиться. Охота, рыбалка, торговля… Река богатая, но не беспредельная. Куда теперь беглых принимать? Самим места мало. Пытались сначала сохранять полезных в виде приписных личных и станичных[15], а вредный сброд в Россию отдавать. Тут еще на кого нарвешься — находились казаки, что беглых ловили и тайно в Азов туркам продавали. Торговля людьми — дело прибыльное. От 20 до 40 рублей за человека можно выручить.

   При Петре, при Анне все больше московские люди на Дон приходили, а потом — как прорвало — хлынули по Донцу и степью малороссияне, реестровые казаки[16]. Вышли они во время оно из Украины в Малороссию и осели поселенными полками. Но вскоре стали их в регулярство верстать[17], и побежали они дальше, на Дон, вспомнив о казачьем братстве. Этих уже не продашь — они сами кого хочешь продадут.

   Казаки-низовцы сказали:

   — Нехай живут, нам за пожилое платят.

   Но в общество[18] не приняли. Тесно стало на Дону.

   При Анне Иоанновне столкнулись с запорожцами из-за угодий, насилу Елизавета помирила, чуть позже — с Волжским Войском.

   Опомнилась черкасня, стала войсковую землю расхватывать, на ней пришлых малороссиян селить. Станицы пока за удобные места держались — леса, луга, озера. Степь же не меряна, в общем пользовании, столбов нет. Являлись желающие к атаману и старшинам и указывали, где хотят хуторок поставить. Их для виду к присяге приводили, спрашивали по крестному целованию и по святой непорочной евангельской заповеди Господней еже есть правду, ничейная ли земля. Присягали просители охотно, что ничейная, и разводную грамоту получали. Теперь за свое добро готовы горло перегрызть. Бесконечная и нудная, как зубная боль, тянется у Войска тяжба с Россией из-за беглых вообще, из-за малороссиян в частности. Уже сколько комиссий пережили. Прячутся беглые. На Дону хоть и не воля под казаками, но все ж легче, чем под панским помещичьим ярмом…

   Один из Грековых сказал, как и все, зло и задорно:

   — Откуда у нас беглые? Их Себряков не пускает, — и с вызовом на атамана поглядел. Взгляд его говорил: «Хозяин ты на Дону или нет? А хозяин, так наведи порядок».

   При упоминании Себрякова потупился Степан Ефремов, тугую губу укусил…

   Лет двадцать с лишним бригадир Сидор Себряков, специально отряженный, гоняет в верховьях меж донскими и российскими владениями, ловит беглых, раскольников разыскивает. Забогател, независим стал, с Ефремовыми не ладит. Если б только это, то и Боге ним, но перерезал Себряков хоженую дорогу, нет новоявленным хозяевам[19] крестьянской подпитки из России — прямо кусок изо рта рвет. И давили на него, и жаловались, и царице писали, что взятки берет и беглых не всех возвращает, а многих людишек на себя записал. Себряков в долгу не остался, доносил кому следует, что разорили Ефремовы Тихий Дон своим неутомимым лакомством и нестерпимым насилием и в наибеднейшее состояние привели, а сам, между прочим, тяпнул себе опустевший с булавинских времен Кобылянский юрт[20] на речке Арчаде, сто верст в окружности, сглотнул и не поморщился. А чего ему бояться? Как бы ни воровал, а власть за него будет — «царский разыщик».

   Глядя на него, многие перенесли свои вожделения на невские берега. Думают по скудости ума: «Что царь нам даст, ни один круг не даст». Ковши, сабли, медали, звания, ордена, чины, земля, крепостные… Так и хочется сказать: «Глупые вы люди! Этож сколько надо выслуживать, чтоб тебя крестьянами наградили? А сколько их к тебе на Дон за это время своим ходом придет?»

   С конца стола кто-то (из-за голов не разобрать) сказал трезвым голосом:

   — Многие распоясались, с-собаки. Москва им полюбилась… Ты б, Степан, прибрал их к рукам.

   И старый Мартын Васильев тихо, глядя атаману близко в глаза, добавил:

   — Пока там бабу посадили… Это ж тебе, небось, не Петр Первый.

   Обвел Степан Ефремов взглядом притихших казаков — и то ли в лице согласно изменился, то ли еще что, но поднял старый Мартын кубок:

   — За здоровье войскового атамана!

   — Будь здоров, Степан Данилович!

   …Матвей отца у ефремовских ворот так и не дождался. Налетели свои, увели играть. Сели они с особо ближними и верными на лодки, погнали на быстрину. Остальные толпились у донского раската, стояли степенно, на деревянные сабли опирались.

   С быстрины разлетелись лодки, вроде как из далекой России. Ступил на родимый берег Матвей Платов и, лихо выпятив впалый живот, вопрошал черкасских жителей:

   — Ну, как вы тут без меня?

   Встречающие, подкатывая глаза, вдохновенно сочиняли.

   — Молодцы, — говорил «атаман». — Похваляю.

   Потом задрался с кем-то из запроточных, кто высмеял его и усомнился в атаманстве.

   За веселыми и самонужнейшими делами не уследили, как вечер опустился. Домой прибился позже отца.

   Мать изругала:

   — Где свиньи? Я за ними глядеть должна? И так отрук отстал…

   Но при отце не кричала сильно.

   Отец о делах расспрашивал, беспокоился. Долго жена и единственный сын все хозяйство без него тянули. При появлении Матвея отвлекся, полюбовался, за ухо и загривок потаскал. Матюшка по-кошачьи вцепился в ласковую его руку и повис на ней. Проворный, ловкий, сметливый — все это отец, не скрывая удовольствия, отметил, но возился с сыном недолго, опять к хозяйству обратился.

   При знании русской грамоты, уме и твердом характере имел Иван Платов достаток средний, а если по коренной черкасне судить, — то и слабый. Когда-то, «при царе Митрохе, когда людей было трохи», а скорее всего, при Алексее Михайловиче, гоняли, по слухам, Платовы лес от Переволоки вниз по Дону, через это ремесло и прозвище якобы получили. Остался с тех пор сарай под лесной склад. Плоты гонять — дело хлопотное, требует постоянной отлучки, что при нынешней казачьей службе стало невозможно. Осели Платовы у протоки в Прибылянской станице, из черкасских одиннадцати не самой старой, но и не молодой, и стали, как другие, рыбу ловить.

   Иван Платов отмечаем был на службе, тянулся более других, оттого и женился поздно, жену взял на десять лет моложе, да и с той пожить служба не давала. Забрал Данила Ефремов Ивана Платова за верность и лихость его в сотную команду, в «тайные советники», гонял по всей России с секретными делами. Попал Платов с ним в Петербург и осел там на несколько лет. Молодая жена его, Анна Ларионовна, получив весточку, что сидит Иван в столице на «Казачьем подворье» и включен молодым Ефремовым в особое посольство, стала надеяться, что хозяйство поправится. Этим только и держалась. Великая была честь в зимовую станицу, то есть в посольство, попасть, и выгоды немалые. При приезде и при отъезде послы царю представлялись и подарки получали. Рядовые самое малое — рублей по десять и сукно. А кто заслуженный, иногда и соболями. Бывало, сабли драгоценные привозили и ковши. Но, зная черкасскую повадку, что оружия у казаков и своего много и выпить есть чего, а из чего — и подавно, предлагали царские слуги зимовой станице брать деньгами: вот тебе на саблю тридцать рублей, вот на ковш — пятнадцать. Брали. На такие деньги ого-го как развернуться можно.

   Иван Платов домой вернулся и с саблей, и с деньгами, и с медалью золотой. Сидел теперь, прикидывал, как жизнь обустроить. Что ж, сорок лет человеку, пора и о хозяйстве подумать.

   О делах столичных он много не рассказывал, но был весел, разжигал бабье любопытство загадочными словами:

   — Я ее на престол и сажал. Теперь заживем.

   Наговорившись всласть, расслабился Иван Федорович, вытянул ноги, заломил руки над головой, с грустной усмешкой сравнил свое кажущееся убогим жилье с ефремовским. Со всеми этими хлопотами о главном забыл. Кликнул мигом подскочившего Матвея. Что ж сказать подросшему сыну?

   — Смотри, Матвей… — и задумался.

   Что говорят? Царю служи, родителей почитай да на Бога надейся, так что ли? Царя убили… видел Иван Федорович его в гробу с черным опухшим лицом, волосы у покойника от сквозняка шевелились… И Ефремов замышляет…

   Матвей ждал. Видел он во всем продолжение игры. Но отец играл плохо. Куда ему до черкасской детворы! Вот и теперь все обломал, не договорил, вздохнул и по плечу похлопал:

   — Ничего… Теперь заживем.

   …Ну, вот нам и герой, чью жизнь проследить можно и по ней обо всем казачестве судить. Правда, он не рядовой казак. Но мы и рядовых рассмотрим. Чуть позже.
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    Глава 2

    РОМАНТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
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Жизнеописание любого человека начинается с даты рождения. В данном случае не все обстоит благополучно. Сам Платов несколько раз указывал свой возраст, но по-разному, и разница составляет шесть лет. В чем причина?

   Когда Платов женился, повторно и на молоденькой (правда, к тому времени уже овдовевшей), то скостил себе четыре года. Это понятно. Но первому биографу своему Матвей Иванович назвал другую дату и почему-то накинул два года лишних.

   Как бы то ни было, но «общими усилиями» удалось обнаружить в церковных книгах, что у донского старшины Ивана Федоровича Платова родился сын, нареченный Матвеем, и было это в 1753 году, 8 августа.

   Если верить гороскопам, то рожден он был сражаться и повелевать, ибо по гороскопу Матвей Платов был Лев.

   И не одна дата рождения вызывает сомнения. Для донских исследователей фигура Платова поневоле становится таинственной. В Государственном архиве Ростовской области, где хранятся все бумаги Атаманской канцелярии и Войскового правления, где огромные голубоватые кипы рыхлой бумаги сохраняют подробные послужные списки многих тысяч донских офицеров за конец XVIII и весь XIX век, нет ни одного послужного списка прославленного атамана. Лишь в известном «Потемкинском фонде» Военно-исторического архива в Москве есть документы, отражающие молодые годы Матвея Платова. И есть запись, что, мол, русской грамоты не знает оный Матвей…

   Но здесь дело, скорее всего, в другом. Не столько Войсковая канцелярия двигала Платова по служебной лестнице, сколько всемогущий фаворит Екатерины Второй. Ему и писал Платов о жизни и службе своей, ему и отчет давал.

   И родословная какая-то куцая. Не то, что у других современных ему знаменитых донцов. Известно, что деда звали Федором (а деда по матери — Ларионом), а кто такой и откуда прозвище — Бог весть. Может, и вправду плоты гоняли. Написал же один биограф, что была у Платовых в Черкасске «лесная биржа». А может, прозвище то от слова «плат» — то есть нарядное расшитое покрывало, которое казаки-щеголи клали поверх седла.

   Изначально не богат, не знатен. Чего там доброго и знатного в Прибылянской станице? Впоследствии первому своему биографу говорил Платов, что отец его из простых рыбаков, из апостольской профессии. При всех этих данных странен и необъясним платовский стремительный взлет. Двадцати лет не было, а полком командовал. В Царском Селе личные покои ему отводили… В наш меркантильный век никто не поверит, если все это объяснять заслугами перед Отечеством, непревзойденными личными достоинствами. И верно — великие заслуги перед Отечеством были после. После стремительного старта, после личных покоев. Ну, стремительный старт, пожалуй, можно объяснить участием отца, Ивана Федоровича, в Петергофском походе. Послужил этот поход трамплином для многих известных фамилий. Для Суворовых, например… А дальше?

   Поднаторевшие в придворных интригах и внутренних донских дрязгах карьеристы оценку войсковому атаману Матвею Платову давали жесткую и нелицеприятную: когда он умер, половина Войска Донского «ура» кричала — тщеславный вор, матершинник, карьеру на бабах сделал…

   Первая жена — дочь атамана Ефремова, вторая…

   Но мы Платову симпатизируем. Он — наш, казак. Так что давайте усомнимся, что женился Матвей Платов на Наденьке Ефремовой ради карьеры (да и какая может быть карьера, если сам Ефремов в то время уже в опале был), и придумаем — благо это в наших силах, — какую-нибудь романтическую историю. «Дружить с детства» они, конечно же, не могли. Тайна рождения человека соблюдается черкасней. В баню женщины с детьми ходят в особом банном фартуке, чтобы дети не смотрели. Мальчишки и девчата в Черкасске держатся порознь, стыд и срам вместе играть. Обычай этот — говорят, татарский, — среди юной черкасни нерушим и вечен. Сверстники любого засмеют. Потом наверстывают, когда подрастут. Матушка Меланья Карповна наверняка рассказывала дочке Наденьке, когда та в возраст вошла, что при дедушке Даниле Ефремовиче специально в воронежскую консисторию таскали тех, кто четвертым браком женат. Меняли казаки жен с черкасской лихостью и легкостью, как заезженных кобыл: «Не люба. Кто желает, пусть берет»[21]. Но в отроческие годы — ни-ни.

   Да и служба с малых лет мешала. Зачастившая при Степане Ефремове в столицу донская старшина насмотрелась и по примеру русских дворян стала потомков своих детьми записывать в полки или в Канцелярию на службу. Кто для виду, чтоб дитя в списках значилось, а кто и всерьез стал детвору и выростков приучать. Дел всем хватит. То целым полком на покос, то за рыбой, то малороссиян сгонять, то за Дон на бродах караулить. Весь Черкасск постоянно при деле. Дети казачьи и старшинские поначалу служили охотно, деловиты, серьезны. Нет никого серьезнее играющих детей. Раньше всех прибегали на службу, позже всех, уже после обеда, окольными путями, провожая друзей, расходились по домам.

   Постепенно веселая игра превращалась в обыденную службу. Являлись с утра в Канцелярию и, поскучав, смывались домой десятилетние есаулы Ефремовы и Грековы. Но другим, с малолетства записанным на службу, Войско особо не попускало. Грамотных, «писучих» выростков оставляли при Канцелярии исправлять письменную работу, посвящали во все внутренние тяжбы и многие интереснейшие и самонужнейшие дела, а неграмотных и драчливых, вроде Матвея Платова, употребляли «подай — принеси, стой там — иди сюда». Самое интересное, когда посылали в патрули, по-казачьи, в разъезды, пристегивали по два — по три к взрослым казакам.

   По-бирючьи рыскали они вокруг города на ближних подъездах и на дальних, всерьез всматривались в полуденные блики степи в сторону Кубани, населенной в то время татарами и черкесами, и в закатные краски на крымской стороне. От соседей всего можно ожидать.

   И врага надо знать и его оружие, потому рассказывают старшие младшим, что стоят против донских казаков многочисленные черкесские роды: шегане, жане, мамшуг, бесней, кабартай. И татарвы не счесть: улу-ногай, кечи-ногай, шейдяк-ногай, ур-мамбет-ногай, ширин, мансур, сержут, манкут…

   Оружие крымское и ногайское от казачьего не отличается. Все — одного производства. Разве что кистени татарские казаки носить перестали. Своего оружия на Дону никто не делает, оружейники из добычи отбирают, подправляют, снимают с турецких ружей амулеты, пропускают медянку сквозь ствол[22], стрелы татарские по наконечникам распределяют, какая для какой цели.

   Из нового — длинный прямой ятаган, Гаврила Терезников из Кизляра привез, по-черкесски — саш-хо[23]. Носится на поясе лезвием кверху, чтоб, выхватывая, коню шею не порезать; опять же без замаха бить удобно. Гаврила им и так, и этак, и через руку, и подмышку, и вокруг себя по-турецки крутил, только свист и вжик. Так это Гаврила, а — хлоп! — на турку такого нарвешься… Молодняк — сразу:

   — Научи…

   Хитер враг, коварен, с ним гляди на все боки. Проезжая через Монастырское урочище, вспоминали о страшной беде. Стояла там во время оно казачья стража, и с ней в землянках жили старцы-отшельники, искалеченные и бездомные, кто здоровье в походах потерял, а добра не нажил. Когда возвращались казаки из похода, старцы их первыми встречали и получали толику добычи на убожество.

   В этот раз загуляли победители, не доходя до города, запили со старцами и там же заночевали. Спали вповалку старые и молодые, мелкий дождик по камышу шуршал… В Черкасске их ждали: «Наши с моря идут да подарочки везут!» Не дождались…

   
Проезжая, крестились казаки, а выростки долго оглядывались, и виделись им во мраке расхристанные, окровавленные казаки, последний, наудачу, отмах саблей, мельтешение стрел и волосяной аркан на горле…

   С тех пор береглись казаки, зимой вокруг города на ближних подъездах и на дальних, на Дону и на протоке лед кололи[24]. Отваживая от города всех врагов, взятых в плен на острове, под городскими стенами, несмотря на обещаемый выкуп, казнили беспощадно. По Манычу и по Миусским лесам стояли обычно сменные полки, и здесь, под Черкасском, уходили разъезды до Тимурленки.

   Всматриваясь с холмов, указывали старые молодым на светящиеся полоски: «Это Старый Дон, по ихнему — Дири-Тене, а вон там Мертвый Донец — Олю-Тене. Там — Канлыджа, по-нашему — Каланча…» Знать надо как свои пять пальцев и чужим не растрепать. А то приезжали от русского царя немцы, расспрашивали. Усмехались казаки, наплели, набрехали, и нанесли немцы на ландкарты наименования вроде «Сал Топорович», а то и вовсе неприличные прозвища. Потом спохватились, да что с казаков взять — храбры, щедры, но легкомысленны и непостоянны. На том дело и кончилось.

   Платов Матвей всюду как дома, не знает робости. Излука старинного, клееного[25], размером в человеческий рост, на скаку стрелял не хуже татарина, в учебной разведке у бродов ужом ползал, в степи пешим шел в траве вровень с травой. Первый среди равных.

   Приелось. Скучно стало побеждать сверстников. Рано, раньше многих, заскучал Матвей, на девок стал заглядываться. Вытянулся, вширь раздался. Казачки других станиц сходили с мостков в грязь, уступая ему дорогу, принимая за взрослого казака.

   Время военное. Казаки — кто в Кубанской степи, кто под Крымом, а кто и на Дунае. Бабы заскучавшие и вдовицы молодые в один миг приметили юного Платова. Новое кружение началось, новые подвиги. Бегал он по бабам, словно сам себе чего доказывал, вновь и вновь. Вроде и уверился в своей неотразимости, цену своему обаянию знал, а все мало…

   Васька Лиманов, рыковский матершинник, раз в разъезде сказал ему:

   — Ты, Платов, небось, только с атаманской дочкой и не спал, а так уж всех, весь Черкасск.

   Матвей, как подстегнутый, вскинул голову, подумал и Лиманову озорно подмигнул.

   — Хвалишься? — заводил его Васька.

   — А гляди…

   В разъезде ребята молодые, дураковатые. Завелись сразу.

   С той поры стал поглядывать Матвей на островок с домом и садом — загородный дом Ефремовых, названный по красной крыше «Красным куренем», мимо атаманского дворца со службы домой ходить. Наденька Ефремова, сидящая где-то за крепкими стенами, обольстительная, ласковая, манерная, казалась ему красивой, как «азовский цветок» на атаманском подворье. Ходили слухи, что сватать ее будут из царского рода, на худой конец — за какого-нибудь князя.

   При всем самомнении и мальчишеских громких победах понял Матвей, что не по себе дерево рубит, но раз уж влез, отступать не мог. И уверился незаметно, что другой дороги нет. Пристально вглядывался в являющуюся мимолетным взорам ефремовскую дочку. Выражение безмятежности на девичьем личике убивало все надежды. Еще не заговорил он с ней, и имени она его не знала, а уже терзала юношу болезненная ревность — вдруг она найдет лучше меня?

   Раз удалось завлечь ее словом, задержала она взгляд на молодом казаке. Поговорили ни о чем. Умна, осторожна, поулыбалась застенчиво, никакого превосходства не выказала и упорхнула за высокую стену. Матвей с тех пор только о ней и думал, и на службе и дома места не находил. Все мерещилась ее улыбка — мягкая, нежная, сладкая… По дому все дела забросил.

   И Наденька Ефремова, вызнав у подруг, что это за юный урядник крутится за высокой стеной атаманского подворья, обомлела. Выдали радостные подруги, что это первый бабник среди молодых, не расписанных еще в полки, перечислили, привирая с перехлестом, все его победы.

   С тех пор кратковременные, летучие встречи с Матвеем Платовым стали главным в жизни Наденьки. Всю неделю она думала об этом, сомневалась, колебалась, строила догадки. Раз в день, а то и в два дня она в одно и то же время встречалась с ним взглядами, краснела и пряталась и вновь думала, мечтала, сомневалась. Иногда страшные фантазии уводили ее далеко и казались уже свершившейся жизнью, и она негодовала на соблазнившего и бросившего ее юношу, вскрикивала и размахивала руками. Потом вспоминала, что все это выдумала, ничего и не было. Так, вроде сна…

   К тому времени отец Матвея, Иван Федорович, обнадеженный царской лаской, начал было хозяйство поднимать. Поставил его Ефремов собирать с малороссиян подушный оклад — дело как будто выгодное. За эти годы они с матерью еще троих сыновей нарожали, но добра не нажили.

   Как ушел отец с полком на службу, на Матвея хозяйство навесил: рыболовные заводы и лесной склад. Хозяйство в молодых руках не спорилось и вообще на ум не шло. Мать ругалась:

   — Все б ты алатырничал, все б спал да гулял…

   Он отмахивался:

   — Я на службе, некогда!

   — Да какая служба?! Балычница не коптит совсем. Сбегай погляди, что там такое.

   Матвей рыбалить — и любитель и мастер. Это — когда сам, а на других глядеть радости мало.

   — Ладно, сбегаю…

   Вечером опять:

   — Чего там?

   — Где?

   — Да на заводах?

   Матвей, хлебая борщ с осетром на лещовой юшке, пожимал плечами.

   — Ах ты, аманатово дитё, такой обманщик…

   Брала Ларионовна младшего, Петеньку, на руки, сама шла к Протоке, голопузые Стешка и Андрюшка плелись следом.

   — Бери коня, сбегай на Аксайский стан…

   Заводы платовские — простые сараи, где нанятые люди разделывают, солят, сушат и коптят рыбу. Таких у Черкасска и на Азовском стане множество. Запах удушливый. Сухая рыба кучами без присмотра лежит. Грузи да вези. Хохлушки и калмычки новые партии чистят и развешивают сушить на жердях меж сараями.

   Сейчас на стане затишье. А весной, бывало, только-только лед сошел — столпотворение. Казак-низовец если и работает, то на рыбном промысле.

   Слетал Матвей, поглядел на замызганную, всю в крови и шелухе наемную калмычку, пугнул собак и свиней от кучи сушеной рыбы, переговорил со знакомыми ребятами, спросил про купцов: какую цену дают. Нет торгу. Все доброе еще зимой и весной разобрали.

   Обратно вплынь перемахнул через Аксай и низом, мимо Монастырского озера, погнал переменным аллюром.

   У Танькина ерика знал Матвей мелкое место и направил припотевшего коня вброд. Только брызги осели, градом с той стороны камни посыпались, и толпа мальчишек с криком поднялась из-за заборов, прямо в засаду попал. Припал к гриве. Конь в два скачка, взметая новые брызги, вынес его обратно на берег. Ошарашенный предательским нападением Матвей пригрозил предводителю босоногой орды: «Ну, Кислячонок, гляди!..» и, недоумевая, пустил коня крутом на Никольский раскат.

   В городе встретило его известие, объяснившее недавнее нападение. При въезде в квартал младший Гревцов схватил его коня за повод:

   — Давай к Алексеевскому[26]. Наши скородумовских помели[27].

   — Чего ж вы сбегались?

   — Пришел с Хопра боец… На Скородумах сидит…

   Драка, оказывается, только начиналась.

   Не рассусоливая, влетел Матвей во двор, коня передал старшему из братцев, Стефану:

   — Выводи его хорошенько[28]…

   В воротах — мать. Ничего не знает:

   — Будет тебе бегаться, сядь да посиди.

   И в этот миг в конце квартала у крепостной стены — крик, застящий все на свете:

   — Рыковские черкасню гонят!..

   — Да погоди ты… Некогда… — и, чуть не сбив с ног родную мать, кинулся Матвей вдоль по улице к Алексеевскому раскату.

   От ворот в глубь города по одному и кучками откатывались городские[29]. Первой правилась малышня, которая, похоже, и завязала все дело. Потные, грязные… У многих мордашки позапухали. Матвей одного, другого — за шиворот и возле себя поставил. Стали кучковаться.

   Рыковских пока не видать было, а скородумские густо лезли. Да казаки все матерые, служилые: Сухаревсковы ребята, Осип Садчиков, Филипп Чеботарев. Этому лучше не попадайся… Петро Рыжухин, оторвила известный, увидел, как вокруг Матвея станичные сбатовались[30]:

   — Эй, вы, прибылянские! — и пошел прямо на Матвея, за ним — Бугайков Иван, тоже еще тот «друг».

   — Ну что, Платов? Давно мы тебя не били, в говне не валяли?

   Матвей «ни богов, ни рогов» не боялся и шуток о себе не понимал. Ответил коротко:

   — Выходи, брухнемся!

   Гордость его была уязвлена.

   Ребят крепких, надежных под рукой — Андрей Сулин да Матвей Гревцов. Общего натиска не выдержать. И он дал знак расчищать бойное место.

   — Ну, Бугайков, кто кого!

   Разгоряченные дракой казаки приостановились. Поединок, бой один на один, всегда вызывал интерес.

   Правил единых нету. Могут, по-татарски, на пояски схватиться, могут, по-русски, кулаками. Одно отличие — дерутся жестоко, до озверения, до визга.

   Гришка Родионов, окровавленный, оборванный, пробрался задами, хватал теперь Матвея за рукав:

   — На той стороне рыковские наших у стены зажали…

   Матвей, не слушая, выдергивал руку, старался поймать взглядом зрачки Бугайкова, переглядеть врага, победить до боя. Не успел.

   Бугайков ударил с левой, всем телом, чтоб с одного маха уложить врага. Матвей поднырнул под каменно-твердый, лоснящийся кулак, обхватил потерявшего от собственной тяжести равновесие Бугайкова, рванул и повалился вместе с ним в пыль. Только так, навязав обычную мальчишескую возню на земле, в которой верткий и цепучий, как кошка, Матвей был издавна непобедим, можно было одолеть плотного, крепкого казака.

   Они сопели и катались, и Платов неизменно выскальзывал и оказывался сверху.

   — Тю, Иван! Связался… — опомнился кто-то из скородумовских. Двое или трое кинулись поднимать и оттаскивать припозоренного Бугайкова. Гревцов и Сулин дружно прыгнули им на плечи, устроили кучу-малу.

   Драка вспыхнула с новой силой, словно в костер сушняку бросили. Задрались вперемешку и стар и мал.

   Бугайкова от Матвея оторвали. Давнишний обидчик, встретивший на ерике камнями, Андрюшка Кисляков кинулся Платову в ноги. Матвей успел подпрыгнуть, подбирая пятки, и сразу же Никита Халимонов звонко достал его по скуле, опрокидывая на землю и вгоняя сознание в желтый туман.

   Чуть придя в себя (двое-трое своих, прибылянских, прикрывали и помогли подняться), он снова кинулся в гущу сопения, визга и хлестких ударов.

   Задрались, по обычаю, городские и селившиеся за крепостными стенами, старожилые с пришлыми. Вскоре переломилось.

   Прибежали с Павловской Андрей Поздеев, с Дурновской — Ребриков и Харитонов, со Средней — известный кулачник Тацын. Тяжелым трюпком прибыли на поле боя черкасские деды и пошли основательно — гок! гок! гок! Хоперского бойца, которым хвалились скородумские, так и не разглядели.

   С командой конных казаков влетел в побоище есаул Иван Кумшацкий:

   — Р-разойдись!!! Что вам, идоловы дети? Масленая?

   Заработали плети, ногайки. Кого-то сгоряча поволокли с коня.

   — Перфильев, уводи своих!..

   Гаврила Перфильев, скородумский станичный атаман, забегал, разбороняя.

   Как вспыхнули быстро, так и остыли. Утирались, сходились в кучки постанично. Команда поскакала за ворота разгонять рыковских.

   Кумшацкий и с ним писарь Федька Мелентьев на горячащихся конях возвышались над толпой. Гревцов, почесывая сквозь разорванную рубаху рубец на спине и боязливо поглядывая на есаульскую плеть, рассказывал:

   — Деды как узнали, что нас сбили, враз — сюда; пока бегали, кулаки обгрызли от нетерпения.

   — Зачинщиков — к Ефремову!

   Кто-то из запроточных голодранцев, кто и в атаманском переборе усматривал возможность поразвлечься, сказал с усмешкой:

   — Пошли.

   Из толпы скородумских и рыковских закричали прибылянским и другим городским:

   — А вы чего стоите? Вас не касается?

   Пошел Матвей, оглядев всех победителем, за ним Родионов, Сулин, Гревцов и — после говора в толпе: «Чего ж? Мальцы крайние, что ли?» — двое взрослых из Средней.

   По дороге Кумшацкого догнал конный казак:

   — У рыковских одного — до смерти… — в голосе слышалось восхищение лихой дракой.

   — Тяни его к атаману и рыковских гони.

   Родионов кашлял и жаловался:

   — Что-то у меня у нутрях болит. Чеботареву на кулак попал. Все бебухи отбил, зараза…

   — У нас на масленой один на него нарвался, — пугал Сулин, — кровь носом пошла, вощеный сделался и к утру помер.

   — Да будь ты проклят… Накаркаешь…

   — Не боись, не подохнешь.

   Степан Ефремов ждал их не в Канцелярии, а у себя дома. В халате.

   — Ну? С чего началось?

   Никто не помнил.

   — Да вроде детишки задрались…

   — Детишки? В Сибирь захотели?! — гаркнул войсковой атаман. — На Масленую человека убили… Нашли? — обернулся он к Кумшацкому.

   — Не, не говорят…

   Ясно было, что и не скажут. На Масленице кулачный бой — святое дело. За что ж человеку страдать?

   — Ноне еще одного… Ваша работа? — обратился атаман к запроточным зачинщикам, которые и здесь всем своим видом являли непокорство.

   — Нас в другом месте взяли, — оскалялись те и широким жестом показывали. — Весь народ — свидетель.

   — Ага! Вот вы какие! Невиновные! Я вас таких, невиновных…

   — На одном тебе кланяемся, — юродствовали рыковские. — Не вели нас доразу топить, дай спервоначалу Богу помолиться.

   После того как отвечерял, был Ефремов добрый и понимал, что казаки еще от драки не отошли. Перемолчал, засунул пальцы за витой пояс с махрами, разглядывал битых да непобитых. Прошелся, задержал взгляд на Матвее, который вертел головой — не появится ли атаманская дочка.

   — Ну а тебя чем наградить?

   — Меня? — вскинул глаза юноша, помялся. — Надежду вашу за меня не отдадите? — и быстро добавил, уловив изменение в атаманском лице:

   — Я по-честному…

   Все замерли. Это почище рыковских причуд…

   — Ты чей? — хрипло спросил атаман и прокашлялся.

   — Ивана Платова.

   «Неужели осмелился? Или сам не знает, что плетет?» — соображал Ефремов. И люди смотрели, затаив дыхание. Надо было что-то говорить…

   — Ну, что… Уважил… — кивнул Степан Ефремов, выдавливая усмешку. Он нашел выход. — Ивана знаю. Но и ты не с простыми людьми роднишься. Батюшка наш, Данила Ефремович, дед Надежды, жалован в тайные советники, то бишь в генералы Российской империи. Жениться — так на ровне. Станешь генералом, приходи в наш скромный курень, поговорим.

   Люди заулыбались.

   Матвей насмешки не понял и, шагнув вперед, хотел сказать: «Побожись, Степан Данилович!»

   — А пока, — властным окрепшим голосом продолжал атаман, — всех не в очередь в полки[31]. Всё. Идите.

   Город спал, озаренный сиянием. У Дона, покрывая все звуки, стрекотали кузнечики. Поэтому и казалось, что город спит. Редко-редко неясный звук долетал из-за высоких черных стен и снова гас. Стрекот, звонкий стрекот в лунной ночи…

   На другом краю города, у Протоки, крепко спал Матвей Платов, как спят уверенные, с чистой совестью люди. А вот мать его не спала. Сидела за столом, ушивала, харчи готовила с собой взять. Через комнату поглядывала на спящего сына. Лежит, раскинув руки, вены проступают. Расстегнутая рубаха обнажает мощные ключицы. Здоровый, худющий. Темная грива разметалась. А личико тонкое, нежное, и рот по-детски полуоткрыт.

   Смотрит мать, наглядеться не может, и мерещится ей страшное: будет — не дай Бог! — лежать вот так же сын ее, загоревший от солнца, почерневший от ветра, и из-под раскинутых бессильно рук потянется к свету примятая падением трава. Война, она и есть война; то там то тут, слышно, приходят домой осиротелые кони — спаси и оборони, Царица Небесная! — а потом возвращаются уцелевшие казаки и рассказывают: загнались станичные ребята, нарезались на засаду… Ну что ты будешь делать?!.. А то были наши кормильцы в расплохе[32], не успели до коней добечь, ружья ухватить…

   Плачут матери, убиваются, а их уж не вернешь…

   Кто лучше матери своего дитя знает? Смотрит она на спящего Матвея: неосторожен, того и гляди в ловушку попадет, легко впутывается, но легко и выпутывается, и по природе веселый. Любит быть на виду, чтоб глядели на него, любовались, на любые жертвы готов ради славы, ради похвалы. А главное в нем все же доброта… И что вы за люди такие, донские казаки?

   Уходит Матвей Платов на войну, уходит с радостью. Война — источник довольствия и богатства. Охота, рыбалка — это потом, если войны нет. Цари дополнительное жалованье дают, только чтоб не воевали казаки, не задирали соседей. Удержи их, попробуй!

   Стоят казачьи полки в Польше с походным атаманом Поздеевым, стоят в Кизляре с Яковом Сулиным, десять тысяч донцов увел на турок Никифор Сулин, и столько же ушли на крымчаков с Тимофеем Грековым. Ефремов на Дону остатки подгребает.

   В Войсковой Канцелярии, где все свои — браты, сваты и кумовья — Матвея, не спросясь, записали на Днепровскую линию, где отец его с полком стоял.

   Раньше, уходя в поход, собирался полк казачий в единый круг, есаула выбирал и сотников. Теперь полковые командиры своей волей детей малолетних пишут к себе в полк полковыми есаулами. И казаки не против: есть надежда, что сын отца, отец сына в бою не бросят, помогут.

   Матвею так и сказали:

   — К отцу езжай.

   Предупредили, чтоб все однообразно одеты были: кафтан синий, кушак малиновый.

   Юный Платов по-хозяйски влез в сундук, порылся в отцовском платье, надел лучшее, в галунах и позументах. Мать вздохнула: очень уж пестро. Саблю, ружье подобрал, дротик… Взял с собой по-старшински трех коней. Последних с табуна увел. Двух гнедых, одного — серого в яблоках. На серого положил без спросу отцовское седло, на котором тот только к атаману ездил: выложенный серебром арчак, крытые подтершимся бархатом подушки, потник, обшитый немецким кружевом, прикрыл седло сверху суконным платком, шитым по углам зеленым шелком, и так же прикрыл расшитой чушкой немецкий пистолет к седлу. Полюбовался. Подтянул пахвы и подперсья. На второго положил простой монгольский арчак, а третьему лишь накинул на морду уздечку сыромятного ремня.

   Оглядел хозяйство, потирая шею и подбородок. Недели через две все казаки соберутся, будут проводы. То-то бы покрасовался… но некогда.

   Той же ночью, перед самым рассветом, Матвей уехал. Наскоро распрощался с задумчивой, утирающей углы глаз матерью. По обычаю, упал ей в ноги. Сонный Стефан, привыкший ничему не удивляться, держал у ворот коней.

   — Как же ты собираешься?..

   — По Несветаю и по Крепкой, а там до самой Берды[33].

   — Ну, с Богом… Христос с тобой…

   Верстах в ста за Таганрогом, от речки Берды начиналась и до самого Днепра тянулась, прикрывая южные пределы Отечества, Днепровская линия. Казачьи полки, раскинув пикеты по Берде и Конке, стояли в старых запорожских зимовниках, редких зеленых островках в желтом море выгоревшей степи и камыша.

   Полковую избу Матвей определил по обвисшему голубоватому значку над одной из мазанок. Отца увидел сразу. Иван Федорович чертил что-то прутиком на земле среди склонившихся казаков, а потом выпрямился и резкими взмахами указывал в сторону моря и закатного солнца.

   — Здорово дневали, — приветствовал Матвей, спешиваясь. Казаки оглянулись, не отвечая. Иван Федорович удивленно округлил глаза:

   — Матвей?.. Ты чего?

   — Да вот, приехал к вам. На службу, значит.

   — Я ж тебя на хозяйстве оставил.

   — Мать приглядит. Чего там… — махнул Матвей, становясь меж потеснившихся казаков.

   — Ради кого я стараюсь? А? — запереживал отец, оглядываясь и будто ища сочувствия. Казаки молчали.

   — Я ж не своей волей, — утешил Матвей. — Там нас всю станицу не в очередь в полки загнали. И трети не оставили.

   — Вечерять, — крикнул из мазанки знакомый сотник; узнав приезжего, сказал удивленно: — Здорово, Матвей! — и, опять старшему Платову: — Вечерять. Хозяйка зовет…

   Иван Федорович, приобняв сына за плечи, повел в мазанку, посадил за стол справа от себя, только потом, уже с ложкой в руке, спросил:

   — Чего так строго?

   Матвей неопределенно промычал с набитым ртом и сделал безнадежный жест.

   Хозяйка, скуластая, раскосая, диковато-красивая женщина, суетилась у начерно разложенного очага, с любопытством поглядывала на красивого юношу. Два сотника, полковой есаул и писарь, ужинавшие с полковым командиром, безразлично налегали на приправленную мукой похлебку.

   — Я чего тебе сказать хотел, — выждав время, начал юный Платов. — Я дочку атаманскую сосватал.

   Казаки подняли глаза.

   — Не рано? — спросил Иван Федорович. — Какого атамана-то? Нашего, прибылянского?

   — Да нет, Ефремова, — как можно спокойнее сказал Матвей.

   Сотники переглянулись. Есаул, ухмыльнувшись, склонился над чашкой.

   — С тобой не заскучаешь, — отложил ложку отец. — Когда ж успел?

   — Да нас к нему за драку на перебор тягали. Ну, я и… это… так и этак…

   — А он чего ж?

   — Да ничего. Стань, говорит, генералом и — за милую душу.

   Иван Федорович облегченно вздохнул. Похлебал, пристально рассматривая край деревянной тарелки, и наставительно сказал:

   — У нас, у донских казаков, нет генералов.

   — Так отправь меня к русским.

   Старший Платов искоса глянул на сына, дожевал сосредоточенно, словно старался уловить какой-то ускользающий вкус, и развел руками:

   — Иди.

   Русские армии летом 1770 года шли, огибая Крым, за Днестр, Прут и далее к Дунаю. Румянцев разнес, развеял турок у Рябой Могилы, на речках Ларге и Кагуле, гнал по Дунаю, но дальше не пошел за опасением чумы. Вслед за ним, от Днепра к Днестру, медленно, возводя редуты, двигался Панин. 15 июля он осадил Бендеры.

   Из-за Дуная, мстя за побитых инородцев, наползала чума. Как ни оберегались от нее, спасенья не было. Пошел мор по армии, по всей Украине, к зиме докатился до Москвы.

   На Днепровской линии, вдали от пушечного грома, казаки сторожили степь, пробирались к речке Молочной и к самому Утлюкскому лиману. Вздыхали о временах кроткой Елизаветы. В начале ее царствования за представленную татарскую голову сто рублей давали и пять быков. Теперь гроша медного не дают… Во время передышки собирались ватажки, ловили в запорожских угодьях бобров, рыбу, иное зверье гоняли. И все время истово молились, чтоб миновала их чумная зараза.

   Вглядывались казаки, высматривали ползущую смерть. Да разве ее углядишь. Невидимая опасность щекочет. Откуда? Откуда? Люди разносят, звери… Нет, не видно. А ночью лай и визг шакалов, будто девчата хороводятся. Ага, где-то есть… Днем ветер, синь неба, и болят глаза от безнадежного ощупывания пустоты. Пустота стоит стеклянной стеной, и от опасности мир неизъяснимо прекрасен…

   Матвей Платов, обвыкаясь на новом месте, много спит и видит яркие сны. Надежда, — со мной не может случиться ничего плохого, — делает его в глазах казаков лихим и беззаботным.

   Чины в полку давно разделены и расписаны, и, чтоб не ссориться с людьми, записал его отец в полк хорунжим, к знамени. Видному, красивому парню — самое место. И забот по службе никаких. Спи, Матвей…

   
Так ли оно было? Может быть, и не так. Скорее всего — не так. Личная жизнь… Как узнать о ней? Мемуаров, писем они не оставили. Не в обычае это было на Дону в XVIII веке.

   Но поверим, что знали они друг друга задолго до женитьбы. Поверим, что любила она его. А он — ее. По крайней мере — симпатизировали друг другу.

   А вдруг так оно и было?..
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    Глава 3

    КОНЕЦ АТАМАНА ЕФРЕМОВА
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Зима на Дон спустилась сверху суровая. Мороз, ветер. Сильная тяга пожирала запасы камыша и навоза[34], вызнабливала жилища. Табунщикам — ни сна, ни покоя: гоняли животину по балкам в поисках корма и укрытия, отбивались от осмелевших волков.

   В Черкасске тревожно: зашла чума в российские пределы, и ожидали, что весной опять пыхнет. Заранее готовили кордоны вокруг города: «Кто идет? Говори, убью…»

   Степану Ефремову и зима и чума на руку: требуют его для объяснений в Петербург в Военную коллегию, а он который месяц выжидает, не едет. Случись чума, целый год еще отсиживаться можно. Ждать да догонять — хуже некуда. А приходится. Сидит Степан Данилович в шелковом халате у стеклянного окошка. В комнате темно и прохладно. От полых стен-дымоходов подступает тепло. Сам сидит, а мысли скачут.

   Как не стало от войны дохода, доглядели умные люди: новый источник — земля. И беглые, которых можно на нее посадить, чтоб работали.

   Самих казаков на землю сажать нельзя. Обмужичатся. Прикрепляя их к той же земле, обложат податями — прощай, Тихий Дон!

   Раньше на Дону таких, кто землю пахал, топили. И правильно делали. Ты — не мужик, ты — казак. Рыцарь. Лови беглых, сажай на землю.

   Русские мешают. Гонят на службу, не дают хозяйствовать. Малороссиян не пускают. Эх, нам бы прежние вольности!

   И начиналось хорошо: раскидали хуторки по войсковой земле вдоль дорог, разбойников сократили, которые на тех дорогах многие годы разбивали. Но по-доброму, по-тихому не можем: хапнули умники сверх меры у своих же, а теперь судятся. Поздеев — с мелиховцами, Денисов — с пятиизбянцами[35]. Себряковым Кобылянского юрта мало, с усть-быстрянскими сцепились… Досудились. Явился на Дон генерал Романиус: «С какого времени атаманы и старшины и на каком основании владеют юртами, какие с них получают доходы и куда расходуются, и давно ли появились крестьяне на их землях, и откуда пришли». Ему в нос — Себрякова с Кобылянским юртом. «Нет, этого не трожь!»

   Снарядили целую ревизию малороссиян считать, которые из слободских полков на Дон бегут, служить не хотят. Как их сочтешь? Косяками идут, не хотят ни в гусарах, ни в других регулярных войсках служить. Лубенцы, полтавцы, Гадячского полка… Еле отбрехались на Дону, что начал найти невозможно «по вольности бродящего», но тысяч двадцать все же зацепили и переписали.

   Упреждая русских, стал Степан Данилович власть под себя подгребать. Зная цену петербургской власти, помня, кто кого и как на престол сажал, так и порывался сказать: «Нет, я вам не батюшка!..» Скрипит зубами Степан Ефремов. После пожара, унесшего семь станиц, ездил батюшка к Долгорукову «за милостивым отеческим наставлением». Вспомнить стыдно!.. Да кто он такой, Долгоруков этот?!

   Но выше головы не прыгнешь. В 1765 году повез он в Петербург прожект, как Войском управлять. Выбрал бы он сам восемь старшин в Войсковую Канцелярию, чтоб всем вертели. Расписал полки[36], а жалованье им, суды и расправы брал на себя. Деньги — за счет прежнего жалованья, которое слали бы, как и раньше, в Черкасск, да с малороссиян окладные деньги туда же, в Войско со станиц…

   Ездил, 7 тысяч войсковых денег отвез на взятки. Надеялся, что за всегдашним праздником да гульбой пропустят его проект, дадут власть. На Гришку Орлова крепко надеялся, но под него теперь Панин копает и свояки его, Чернышевы. Сидел атаман в Петербурге, подмазывал и не знал ничего, не догадывался.

   Никому верить нельзя. Сплотилась черкасня, старшина, сама же подвигла его на это дело, поддакивала. Сама же теперь сдает.

   Янов — «Головушка Ванюшкина». Помнил Степан его мальчишкой, как гладила его бабка по голове-кубику и вздыхала, а он сидел, прижмурялся. С-собака… Этот первый стал писать. Туда же, но вразрез. Чтоб возложили на Войсковую Канцелярию от высочайшего имени надзирать за атаманом.

   Батюшку его за взятки на месяц в рядовые записали и штрафовали, а этот честный выискался. Контролер….

   Кирсанов Сидорка — Иуда Искариот. Ефремов его наказным[37] оставил, Войском управлять, пока сам в Петербурге. Так он такого понаписал!

   Вернувшись, разогнал его Ефремов, стал посылать в Ачуев походным, до Крепкой. По мелочам, но хлопотно — чтоб служба медом не казалась и чтоб Бога не забывал. Но дела не поправишь. Начитавшись Сидоркиных измышлений, затребовала Военная коллегия Степана Ефремова обратно в Петербург. Не едет Степан, выжидает. Далеко дело зашло. Если б не война, да были бы все полки на Дону…

   Как и все воины, казаки — народ расчетливый. За атаманом пойдут, если в силе его будут уверены. Москву побить, пограбить и сейчас доброхоты найдутся. Но чтоб все Войско!.. Это надо, чтоб жизнь стала хуже смерти, да чтоб надежда на победу была.

   Хмельницкий во время оно от поляков с татарской помощью только и отбился, из-под короля к царю ушел. Неизвестно, что лучше…

   Сейчас крымчаков не позовешь. Ослабели. Да и большая кровь меж ними и казаками. Присматривался атаман к ногаям, к черкесам, к некрасовцам[38]. Все они либо на турецкой земле, либо в турецком подданстве. Режутся. Не с русскими, так с калмыками. Тонко бы надо, чтоб открытой измены не было… Остановился на кумыках. Да те и сами назвались.

   До Наденьки все новости в доме доходили в последнюю очередь. Приехал в Черкасск человек из далекой стороны, с берегов зеленого Каспийского моря, от князя Темира. Посол — не посол, вроде гостя, по-русски говорит чисто. Сидит с батюшкой в зале. Наденька шла по своим делам, задержалась из любопытства, разглядела: одет гость по-черкесски, но налицо беленький и держится, как дома. Говорит доброжелательно:

   — Вы — казаки, и мы — казаки. Надолго нас судьба разлучила, но мы о вас помним.

   Наденьку увидел, поклонился почтительно и дальше — к отцу, глаза веселые, зубы белые. Прямо тебе родственник. Вечером, убирая, служанка шепнула Наденьке:

   — Хочет тебя батюшка за ихнего князя Темира отдать… Этот… договаривается…

   
При первой возможности Иван Федорович отослал Матвея к русским. Разбудил его как-то и стал рассказывать:

   — Панин уехал, всех распустил. Нового прислали. Какого-то Долгорукова, — Иван Федорович многозначительно помолчал. — Пришла бумага, чтоб слали к нему смышленых чиновников в ординарцы, чтоб, значит, на посылках при нем состояли. Наши к нему — не дюже. Требуют, а может, и побаиваются — Долгоруков… — Хоть и не тот, а, наверное ж, родня[39].

   — Э-э. Когда это было! — легкомысленно махнул Матвей. — Ну, так что? Собираться?

   В главную квартиру Матвей выехал в тот же вечер, прихватив с собой еще двоих казаков. Косячком пошли за путниками заводные кони.

   Один из сотников, слышавший всю историю с ефремовской дочкой, сказал ему вслед с усмешкой:

   — Поехал за генеральским чином.

   Другой, проводив взглядом исчезающие в синих сумерках фигуры всадников, тоже усмехнулся:

   — А вдруг! Все может быть…

   Полный, красивый, лет под пятьдесят, мужчина, Василий Михайлович Долгоруков, родной племянник того самого, что карал Тихий Дон сверху донизу и снизу доверху, жил в главной квартире с сыном Василием Васильевичем, а с ними — скучавшее российское барство, пристроившееся при штабе 2-й армии. Жили по старинке, на широкую ногу. Василий Михайлович возвышался над штабом, как барин над дворней. Не зная законов, отечески творил суд и расправу. «Я, — говаривал, — человек военный, в чернилах не окупай». Считалось почему-то, что князь Василий Михайлович храбр, но в воинских науках не искусен. Когда заходил разговор о последних европейских кампаниях, о прусском короле, великом полководце, он больше отмалчивался. Слушал, ласково улыбаясь, как молодой князь Прозоровский косые атаки описывает[40], но сам Великим Фридрихом не восторгался, позевывал. Вообще же был честен, добродушен и, казалось, чувствовал внутреннее удовольствие от деланья добра Бездельников не любил и сам работал много.

   Матвей Платов его сразу раскусил, и Долгоруков молодого хорунжего сразу приметил. Зашел он по прибытии к командующему, как сын-наследник к престарелому отцу, почтительно, но не подобострастно. Держался достойно. Во взаимоотношениях его с раболепствующими штабными чувствовались снисходительность и даже неуловимое презрение вольного человека к холопам.

   Приглядываясь, зачислил князь молодого Платова наравне с другими молодыми офицерами бессменным ординарцем, и заметался тот как угорелый. Поручения выполнял неукоснительно и безукоризненно. А кто на службе выкладывался, тех князь любил. И о Платове говаривал он со вздохом:

   — Я б его по своему штабу провел… молодец! Одно плохо: русской грамоты — читать и писать — не знает.

   Выделялся юный хорунжий среди русских бар. На одном месте не сиживал и готов был даром жизнью рискнуть. Вот все и любовались им, как в последний раз. Смел и дерзок, весел и игрив. Прозоровскому, усердному почитателю прусского короля, как-то сказал за столом:

   — Да били мы его, этого Фридриха.

   Жилистый, подвижный Прозоровский резко обернулся:

   — Вы сами изволили бить, Матвей Иванович?

   — Ну, не я, так отец мой.

   — Ах, отец…

   Командующий, сам раненый под Кюстрином[41], улыбнулся, накрыл рукой сжатый кулак Прозоровского:

   — Ладно, Сашенька, будет…

   А Платову впоследствии внушил отечески:

   — Не задирайся, а то всю жизнь будешь в донских старшинах куковать.

   Вскоре после того, как отпраздновали апостола Андрея Первозванного, Долгоруков записал Матвея есаулом и велел собрать ему в команду всех казаков, бывших при главной квартире на посылках. Матвею сказал:

   — Ты бы грамоте учился, Святое Писание читал. Или из этой… гиштории…

   Весной засобирались Крым воевать. Долгоруков и Прозоровский задело взялись круто. Нагнали войск. Потянулись по молодой травке из украинских сел к границе красногрудые солдатские полки, за ними — гусары, карабинеры. С линии и с самого Дона подошли со своими полками Краснощеков, Кутейников, Колпаков, Денисовы ребята, Илья и Михаил, Дмитрий Иловайский и Михаил Себряков. Отец, Иван Федорович, со своими казаками явился.

   Апрель и начало мая стояли, не двигаясь, кормили лошадей, выжидали. От Днестра и до Кубани, через Днепр и Дон, шла бесконечным потоком, пыльным и разноголосым, присягнувшая России на верность ногайская орда. В прошлом году не пустили их турки за Дунай, бросили на съедение Румянцеву тысяч двести, а то и триста. Теперь их, замирившихся, отсылали русские куда-нибудь подальше, в прикубанскую степь, чтоб в грядущей драке с крымчаками под ногами не путались.

   25 мая внезапным ударом армия Долгорукова захватила Маячок и, раскинув крылья боковых охранений, вышла к сплошному семиверстному рву перекопских укреплений. Сам командующий со всеми своими адъютантами, ординарцами и конвоем выехал к войскам.

   Под Перекопом пошаливали наездники, выезжали удариться, подловить друг друга. Кого-то за ров утянули на аркане, кого-то в степи вызревшей, начавшей блекнуть[42], навек положили. И казаки не выдавали. Иван Кошкин из полка Иловайского двух татар схватил и представил. Сознались те, что турок в крепости тысяч до семи и татар вдоль рва и вала тысяч до пятидесяти.

   Главные силы крымчаков — на Дунае, там после прошлогоднего погрома главного удара ждут.

   Штурм Перекопа «неискусный» Долгорукий разыграл как по нотам. Короткой июльской ночью четыре полка с шанцевым инструментом, лестницами и полковыми пушками (по две на полк) со всей фурией[43] ударили на укрепления, скатились в ров и полезли на стену.

   В одно с ними время вертлявый в седле, поджарый Прозоровский повел конницу вброд через Сиваш. Зачвакали, заплескали по гнилой вонючей воде тысячи копыт. Уплыли в невидь четыре бунчука Михайлы Себрякова. Тяжело пошли регулярные[44]…

   Командующий с генералами на холме у шатра ждали. Поглядывали на всполохи стрельбы, на сереющий восход, подносили к уху часы.

   — Пора!

   — Не слышно чего-то…

   — Пора!

   Долгоруков, в нетерпении комкая платочек в пухлой руке, срывающимся голосом тихо сказал Матвею:

   — Скачи, голубчик. Передай, чтоб начинали.

   Матвей упал животом на гриву, пугая коня откинутой рукой, понесся…

   Третья колонна, самая мощная, в нескольких верстах от разгоревшегося боя бесшумно подступила и так же перемахнула через ров и вал.

   Матвей покрутился у рва, напиравшая пехота так и норовила спихнуть лошадь вниз. Зло и дружно лезли солдаты, посвиста татарских стрел за топотом не слышно. Увязавшемуся за ним казаку наказал:

   — Скачи, скажи, что полезли. Коня моего не потеряй… — а сам саблю в руку и по-кошачьи мягко сорвался с седла прямо в черный провал кипящего солдатами рва…

   К утру заметавшиеся меж прорвавшимися русскими отрядами татары умчались на юг, к горам. Турок добивали в самой крепости. Ворота распахнули. Въехавший в них Долгоруков от обилия чувств недоуменно разводил руками, словно удивлялся: «Чего тут брать-то? И как мы раньше не смогли?»

   Матвей Платов встретил командующего в крепости в разорванном кафтане. Отсалютовал саблей гордо, словно сам, один, крепость взял и передал из рук в руки. Весь вид его не позволял недооценить сей славный подвиг.

   Долгоруков на награды был скуп. И хотя Матвей молчал да тянулся, командующий поулыбался, вроде расслышал в молчании просьбу, опять развел руками:

   — За что ж тебя, голубчик, награждать? Долг наш такой, — отъезжая добавил. — Впрочем, служи, Христос с тобой, а я тебя не забуду.

   И впрямь не забыл. После жестокого боя под Кафой и оккупации Крыма, на Новый год, получил Матвей по его представлению «войскового старшину» и стал ждать вакансии — полк в командование принять.

   
В юности дни летят быстро, а время тянется медленно. Два года, как ушел Матвей Платов на войну. Это ж целая жизнь! Вся молодость пройти может. Чего только за это время ни случилось! Язву моровую пережили. Заглохла как-то отцова мысль выдать Наденьку за хана Темира. Так и осталась она в Черкасске, в каменном беленом доме, изящная, как статуэтка, с изысканными манерами. Вспыхивала и проходила очередная влюбленность. Самое время девке замуж, но воздерживались сваты. То ли отказа побаивались от вознесшегося Ефремова — не было ему на Дону равного по богатству, по гордости, — то ли предчувствовали нехорошее.

   Матвей Платов как-то забылся. Слышала она краем уха, что принял он полк Карпа Колпакова. Но таких полковников на Дону — море. Да и не до него было. Тревожно, неуютно, и все из-за батюшкиных дел. Ненавидела Наденька споры, осложнения. Дорог ей покой. Ради чего все? Мир так прекрасен, так чудно устроен…

   Но батюшка никак успокоиться не мог. Лет шесть тянул, в Петербург не выезжал, выжидал. Может, переломится там, в Петербурге? Следил внимательно: пока Гришка Орлов Москву от чумы спасал, Панин и Чернышевы царице в койку Сашку Васильчикова подложили. Чем-то это для войска Донского кончится?!.

   Меж тем подбирались к нему, к Ефремову. Генерал Черепов, Гаврила Петрович, явился на Дон якобы для прекращения заразы, а сам принуждал ехать в столицу. И еще навис над душой: «Пошли десять тысяч казаков на службу».

   — Да где ж я тебе столько возьму?

   В разоре Войско Донское: моровая язва, война, межевание земли между станицами и старшиной. Четыре года война идет. Нет семьи, чтоб казаки на царскую службу не ушли. А хохлы реестровые от оной службы бегают и за донской старшиной за малую плату записываются. Идет по войску ропот, сыплются доносы, что на старшинских хуторах малороссияне утопают в удовольствиях и богатстве, а казаки по городкам и речкам разоряются и приходят в неисправность, к службе неспособны делаются. Пойди, набери еще десять тысяч на службу…

   Один атаман, и в обиде на всех. Кому верить? На кого положиться? Отец родной, Данила Ефремович, его маленького в залог калмыкам оставлял[45]. «Государственный человек, — говорил, — себе не принадлежит». В Санкт-Петербурге нашли сей поступок отменно высоконравственным и благородным. Но потрясенный Степан отцу этого залога не простил и забыть не мог. Рос единственным наследником, принял от отца Войско, как вотчину[46], но велела царица — и обязался он поступать по ордерам и постановлениям престарелого батюшки Данилы Ефремова. Под пятьдесят было, а все в пристяжных ходил. С отцом не встречались, письма друг другу писали: один — про коварные происки, другой про злобные гонения.

   Запивал атаман в угловой низкой комнате с Васькой Маньковым, хранителем войсковых магазинов, с другими ближними. Блуждали в воспоминаниях, мыкались душой в четырех стенах. Не то большую охоту устроить не в урочное время? Есть у Черкасска курган, сборное место «гулебщиков»… Вспоминали, как охотились. Вздыхали, что дичина уже не та. Кабаны да волки. А бывало… А рассказывали… И лоси тут водились, и медведи, и гиена из Закубанских лесов выходила, этакая пакость!..

   Сидели допоздна. От беленых стен светло, как в снегу. Приходила Меланья Карповна, становилась — руки в боки — и начинала их выпроваживать, не стесняясь людей и унижая всем своим поведением мужа перед гостями. Всю жизнь Ефремов «скромные цветочки» подбирал. Подобрал на свою голову… Хозяйка дает вид дому и всей семье. Убил бы, да лишний грех на душу брать не хочется.

   В разгар перебранки, когда казаки, неловко посмеиваясь, потянулись мимо хозяйки к двери, заглянул в комнату есаул атаманской сотни:

   — Степан Данилович, там к тебе Черепов…

   Казаки переглянулись, посерьезнели, вопросительно глянули на атамана. Тот кивнул: «Идите». Ушла и Меланья Карповна, «москалей» она не любила. С атаманом остался один Васька Маньков.

   Черепова атаман встретил у двери, повел к столу. Заметалась прислуга, обметая лавки, расставляя приборы.

   Наденька отца жалела, знала, что после таких переборов в угловой, особенно если мать ругалась с ним в чьем-то присутствии, отец становился вспыльчивым, мог рявкнуть, наорать на кого-нибудь незаслуженно. Увидев, как мать, зло поджав губы, поднималась к себе, она соскользнула по лестнице и вкруговую побежала успокоить, утешить отца.

   У закрытой двери, прислонившись плечом к притолоке и скрестив на груди руки, стоял есаул. На немой вопрос он отрицательно покачал головой: «Нельзя. Занят».

   Наденька, став вплотную, — есаул невольно подвинулся, — вслушалась. Слов не разобрать, но голос говорившего был спокоен, развязен даже язвителен. Она переводила взгляд с дубовой двери на напряженное лицо есаула и дождалась.

   — А теперь слушай и не перебивай! — прогремел отец. — Я тебе все расскажу.

   У есаула покривилось лицо, он досадливо заелозил плечом по притолоке.

   — Ежели в Петербурге мне не доверяют и прислали следить за мной своих соглядатаев, то… я вам наделаю делов, чтоб уж было о чем доносить. Я Войско в горы уведу, — сорвавшись, орал отец, — тогда царица меня точно не забудет.

   Неизвестный Наденьке голос быстро и напористо заговорил.

   — Что «Джан-Малик-бей», — перебил отец. — Да я без него одно слово скажу, и на Дону ни одна московская душа…

   Тут есаул застонал, как от боли, и досадливо стал сучить кулаками.

   — Степан Дани… Степан… — испуганно вскрикнул кто-то за дверью. Дверь распахнулась. Красный, в съехавшем парике генерал Черепов быстро прошел к выходу, за ним, чуть не сбив Наденьку, выскочил Маньков.

   — Эй, кто там? — громыхнул отец. — Собираться! Едем в Петербург!

   Наденька так и осталась безмолвным свидетелем всей этой сцены.

   Никто с ней не говорил, ничего не спрашивал.

   Отец уехал в Санкт-Петербург. Потом верные люди тихо предупредили, чтоб ехала Меланья Карповна со всем семейством в Зеленый дворец[47], за город.

   Из разговоров и недомолвок уже в Зеленом дворце поняла Наденька, что отец в столицу не поехал, а отправился по речкам — пугает казаков, что запишут их в регулярство[48]. Меланья Карповна только крестилась, не ожидала она такого поворота.

   Слухи путали и опутывали обитателей Зеленого подворья. Вокруг все всё знали, друг другу доносили, друг друга пугали. Знали, что пришел из Санкт-Петербурга решительный приказ явиться Ефремову в Военную коллегию, а нет — доставил бы его Черепов в кандалах. Знали, что ездят закутанные в башлыки люди по городкам и говорят разные слова… Вдруг отец вернулся. Сбросил с плеч сырой кафтан, велел:

   — Никого не пускать. Болею…

   Походил нетерпеливо из угла в угол и замер в боковой комнате у окна. Ночью приезжали не знакомые по ухватке, по выговору люди. Может, с «верха», а может, — с Хопра[49]. Шептались с отцом. Вспугнув всех, прискакал один из Средней станицы.

   — Ну, чего там?

   — Караулы вокруг Черкасска ставят. Велено тебя отсель в город не пускать…

   Сгрудились, сдвинули головы. Зашептали зло:

   — Круг на Покров…

   — Ладно…

   — Может, и выйдет..

   — Всё. Договорились…

   Брался атаман за великое дело, а сам боялся. Терзали сомнения. Встанут низовцы, слухи о регулярстве их подвигнут, а верховцам, похоже, «один черт», все равно. Эх, калмыков бы поднять!.. Калмыки, Терек, Чечня, Закубанье… Эти прибегут, когда увидят за Ефремовым силу. А где эта сила? Черкасня, новая аристократия, вступится за него, за мятежного атамана? Он им землю донскую раздал, казаков разул, раздел, оголил. Этого пока не видно…

   Думает Ефремов, вглядывается из боковушки в окошко. Нет, не вступятся. Утвердит царица им льготы, оставит по городкам атаманить, упадут к ее царским ножкам, обольют слезами, а себе на Дон нового Ефремова найдут. Или Иловайского… или Орлова…

   1 октября, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, собрался в главном городе Черкасске круг. Со времен Петра Первого собирали его лишь для виду. Но теперь, когда ефремовская власть зашаталась, другой, кроме круга, на Дону не было.

   Заломили донцы, по обычаю, шапки на ухо, сошлись, стали плечом к плечу. Встретили регалии. Поплыл над разномастным кругом символ Войска — белый бунчук. Светился золотой шар с двуглавым орлом, под ним свисал, струился по древку щелочно-белый конский хвост. Шум, гомон:

   — Иде ж атаман-то?..

   Отец с утра сидел в Зеленом дворце, тревожно ждал чего-то. Подъехали из Черкасска человек десять, вошли с поклоном; двоих он увел в дальнюю комнату, пошептался, к остальным вышел и сказал:

   — Отдаю себя и власть свою на милость круга.

   Казаки постояли, понимающе переглянулись. Один из тех, с кем шептался отец, надел шапку, поправил на голове:

   — Ладно. Побегли…

   Посадились верхами, гикнули. Присели и рванули наметом гнедые, черноногие кони, заслоняясь пылью.

   Отец глядел вслед, покусывал губу. Глаза пустые.

   — Ты смотри… Панин через Васильчикова свалил Орловых…

   Она не знала, не догадывалась, а если б узнала, то не посмела бы жалеть всесильного отца.

   Казалось, все идет, как надо. У крыльца столпились верные казаки атаманской сотни. Спокойные, развязные. Поздняя паутина сиротливо проплыла через двор, осела у кого-то на яблоке золоченого эфеса[50], поникла. Ждали, переговаривались. Так, ни о чем. Или о домашнем. Показался конный. Все смолкли, ожидая. Подлетел, указал куда-то, оглядываясь:

   — Тянут…

   Кто-то засмеялся.

   Оказывается, читал Черепов на круге грамоту, чтоб атаманских приказов не исполняли, и решил круг, что в том обида атаману, и положил вязать Черепова и выдать его Ефремову головой.

   Убоялась Наденька, что велит разгневанный отец Черепова утопить и сам поедет присутствовать при оном утоплении, забилась в дальние комнаты, чтоб не видеть и не слышать.

   На заднем дворе, не поднимая голов, хлопотали малороссиянки. И праздник[51] им не в праздник.

   Долго стояла Наденька, наблюдая за кутерьмой, и отвлеклась невольно. Не дождалась она ни воплей, ни алчного до крови рева толпы. Отпустил атаман генерала Черепова. Разъехались казаки.

   После Покрова занепогодило. Налетела «низовка», несколько раз снег находил и таял. Мать собиралась перебираться всем семейством в Черкасск, отец не хотел. Сидел один бирюком в угловой комнате, отмалчивался. Чего-то ждал и не надеялся дождаться.

   Канителилась обычная предзимняя хозяйственная суета. Ничего вроде не изменилось. Но принято было решение и сказано было людям, что делать. И покатилось все в тартарары.

   Не понимала Наденька, что ее гнетет. Упустила она этот миг, когда все решалось, а теперь — как проснулась. Стала она прислушиваться, приглядываться…

   Роптали казаки. Отступил атаман, «скинул следы»… Сдал своих… Дескать, это Всевеликое Войско бунтует, а он, Ефремов, один царице верный, один Войско в узде держать может. Хитер!.. Но с Москвой такие шутки не проходят…

   Эти речи, вполуха услышанные за пределами и в самом поместье, повергали Наденьку в ужас и уныние. Она вынашивала свой страх и еще боялась, что речи эти дойдут до отца…

   Приближался Михайлов день. Ночью сквозь сон ей почудились топот, крик. Она заворочалась, приподняла голову от подушки, и в это мгновение громко, на весь дом, бабахнул выстрел. Мысль: «Отец…» пробудила ошеломленную Наденьку окончательно. По стене — блики от горящих во дворе факелов.

   В одной рубашке бросилась она к двери, распахнула… По коридору, обдав ее пороховой гарью, с топотом промчались двое. Передний, дежурный из атаманской сотни, щукой скользнул в боковушку и захлопнулся. Бегущий за ним человек ударился о дубовую дверь. Кривая полоска сабли, белки глаз и зубы одинаково влажно блеснули в качнувшемся огне свечей.

   — О, Господи!.. Что это?!.

   Она бросилась в комнаты отца и налетела на толпу холодных, чужих людей. Черные, усатые, горбоносые, с висков перед ушами свисали косички[52], в свете факелов сверкали отчаянные глаза, как у чертей. Из-за их спин и голов долетел звонкий, с вызовом, голос:

   — Капитан-поручик Ржевский. Извольте, господин Ефремов, следовать за мной.

   Над Войском сиротливо гудела тревога: капитан-поручик Ржевский с гусарами похитил и увез в крепость Дмитрия Ростовского войскового атамана. Обезглавленное казачество вяло содрогалось. Тянущиеся к старине голодранцы и кое-кто из обиженной ефремовской родни готовились садиться в осаду. Меланья Карповна, которой злая судьба нежданно-негаданно устроила знатный «бирючий обед»[53], пыталась, по примеру великих современниц, сама управлять растерявшимся Войском. Несколько станиц появились по сполоху, писали грамоты и ходили к крепости выручать атамана. Орали и свистели под стенами. На стенах горбатились под вьюгой гарнизонные солдаты и доломаны Азовского полка. Туда же комендант Потапов вывел закованного Ефремова, и Ефремов просил казаков разойтись и мирно заступаться за него перед царицей: «Просите царицу, чтоб вернула меня».

   Собрался новый круг, и в проникновенно-льстивых, со слезами, выражениях составил бумагу, что бунта нет и не помышлялось. Кое-кого из своих горластых, кто давно уже всем насточертел, сдали в розыск Черепову и Потапову: не они ли подбивали Войско на разные нехорошие дела? Засвистели плети, взвыли пытаемые.

   На широкий ефремовский двор, заметно опустевший, заявился Васька Машлыкин с дружками:

   — Ты, Карповна, не дюже… Ты думаешь, что делаешь?.. Ты чего тут делаешь? А?.. Короче — я теперь наказной атаман. Давай, показывай, где ты чего хоронишь…

   Завыла, заругалась матушка Меланья Карповна. Но это не при муже, Степане Даниловиче. Взломали Васькины люди глухую стенку у потаенной комнаты на первом этаже и поволокли, рассыпая по снегу, рухлядь, потянули чугунки с золотом. То и дело руки в карманах грели — монеты прятали.

   Реванула Меланья Карповна в голос:

   — Да милая моя дочушка. Да кто ж тебя, сироту-бесприданницу, теперь замуж возьмет?..

   Наденька окаменела, ошеломленная страшными переменами. Молча прошла к себе сквозь наполненный чужими людьми двор.

   Два верных казака — последние — стояли, прислонясь к перилам лестницы, ведущей на второй этаж.

   — Побунтовали, мать твою… — говорил старый. — Кто ж так бунтует?!

   — Что ж делать? Все казаки на войне, — отвечал молодой. Оба не обратили на Наденьку ни малейшего внимания.

   Она закрылась в своей комнате и упала сухим горячим лицом в подушки: «И правда… Кто ж меня теперь замуж возьмет?»

   Пропащая жизнь, казалось. И ничего не поможет.

   Отца в кандалах отправили в Санкт-Петербург, где, прочитав многочисленные «вины», приговорили к «правильному повешенью». Но помнила царица добро — Петергофский поход и иные услуги. Подарила она Степану Ефремову жизнь и определила на жительство в город Пернов.

   Семья все это время, весь год, жила как на иголках. Вслед за чумой пожаловал голод. Казаки роптали. Осенью затихшее было следствие вспыхнуло на Дону с новой силой в связи с пугачевским возмущением. Панин, недоброжелатель ефремовский, говорил на Государственном совете: «Если бы атаман Ефремов впору схвачен не был, имели бы всю Кубань на плечах». Васька Машлыкин уехал в Санкт-Петербург доказывать, что верны донцы царице.

   Облетевшая Меланья Карповна только плакала и вздыхала:

   — О, Господи! Когда ж это кончится?
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    Глава 4

    ПОДВИГ ПЛАТОВА
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Матвей Платов, попавший в случай и получивший в восемнадцать лет без видимых усилий и особых заслуг в командование полк, воспринял это без удивления, как должное. Велика важность! У отца свой полк, у него — свой. А как иначе в войсковые атаманы выйти?

   Привычка верховодить черкасской детворой помогла. Он орал за упущения, поощрял за усердие. Знал, кому что поручить. Теша тщеславие, покрасовался перед пятью сотнями (казачьи полки имели тогда пятисотенный состав). Единственно, что смущало, — полковая отчетность. Каждый новый срок собирал Матвей сотенных командиров, делили они при нем положенные суммы, писарь писал, а Матвей, напрягшись, подписывал. О своем содержании он не заботился. В донском полку командир голодать не будет. Лишь бы казаки не роптали. «А там, — мечтал, — выучусь грамоте».

   Казаки пока не роптали. Набрали их в полк с верхних речек, с Цимлы и выше, с Пяти Изб, с Трех Островов[54], многие — старой веры. Платова они не знали. Догадывались, что чей-то сынок.

   После суеты и блеска главной квартиры началась жизнь скучная, полковая. Крым даже при новом союзном хане Саиб-Гирее такую ораву прокормить не мог. Полк Платова загнали в Берды, на нудную кордонную службу, охранять на всякий случай старые земли от вновь покоренных татар. «Время — целое беремя». Облетев ближние кордоны и смотавшись на дальние, заваливался Матвей спать или слушал бесконечные рассказы в полковой избе.

   К удивлению его, казаки с верхних речек по-своему рассказывали о жизни казачьей с предвеку веков. Якобы пришли первые казаки на Дон из-за реки Терека, но были не татары, а во всем сообразны с великороссиянами[55].

   Вертелся разговор вокруг того, что воевали раньше или ради обороны, или за обиду, сговаривались по доброй воле, а не по наряду или по приказу[56]. Все были женаты, но существовал развод, а чтоб две жены иметь, не было и примера. Конечно, о чем на службе говорить? О самой службе и о бабах.

   Ближе к ночи и разговор становился темнее, злее.

   — За кражу — смерть. А если кто на другого скажет: «Трус», того бить по голеням палками, пока не докажет или не испросит прощения… Охриян, изменников, что в магометанство ушли, вешали на якоре…

   — Чего так? Дал саблей по башке — и весь адат…

   — Ну, не-е-ет… От сабли смерть легкая. Смахнул башку, и улетела душа на волю. А как вешают кого, душе выхода нет, она через ж… выходит. С изменниками только так!..

   В начале зимы казаков оглушили вестью: «Ефремова взяли!..» Что там на самом деле? Слухи шли разные. Говорили, что на Дону голодно, ничего нету, хоть топор вари. Стоят в станицах солдаты Багратиона и Бринка, и только потому казаки не возмущаются.

   В марте появился какой-то — упаси Господи! — пасквиль. Велено было искать. Но сколько ни высматривали его в степи…

   Ошеломленный новостями Матвей Платов впал в хандру. Как же так? Ради чего теперь служить? Все рухнуло. А так хорошо задумано!.. Так хорошо мечталось…

   Весной полк перебросили под Кинбурн, отражать предполагаемый десант. Василий Михайлович Долгоруков, расслабившись, Ждал чина фельдмаршала за покорение Крыма. Всеми делами в армии заправлял непоседливый генерал-поручик Прозоровский. Ожидая турецкой диверсии, загонял он казаков, охраняющих побережье. Сам Платов с двумя казаками, Данилой Ареховым и Иваном Кошкиным, носился от поста к посту. Казаков этих он выбрал со всего полка. Затесались низовцы, отбились от своих.

   Одного Матвей помнил по Черкасску, другого — по Аксайскому стану, лихие были ребята, так и трясли бедой, то перевернуть, то разбить чего. Теперь шли за ним в огонь и в воду, спокойно ночевали под открытым небом среди замирившихся татар.

   Чужая степь светилась огнем волчьих глаз, шныряли хитрые и наглые собаки, более опасные, чем волки. Казаки подозревали в них варкулак-оборотней. Чтоб расколдовать таких, надо у них на животе серпом пояс разрезать. Да где здесь в степи серп возьмешь? Оставалось креститься и отплевываться.

   Но все это была жизнь обыденная, казачья. Матвея же неудержимо тянуло в жизнь новую, служило-офицерскую, в главную квартиру.

   В штабе прикрывавшего Кинбурн отряда собралось свое веселое общество. Верховодил двадцатисемилетний полковник Мишенька Голенищев-Кутузов. Перевели его во 2-ю армию из 1-й за дерзость: передразнил командующего, самого Румянцева. Был он среднего роста, крепко сложен, рано начал полнеть, нрава скрытного и недоверчивого, но веселого. Матвея он распознал с первого взгляда и подтрунивал над ним. Чего привязался, неизвестно. Наверное, из-за советов, с которыми Матвей лез к кому ни попади. Кутузов же чужих советов терпеть не мог.

   — А чего ты, Матвей, парика не носишь?

   Платов смутно помнил про то, как какой-то царь жаловал казаков бородой, но в подробности не вдавался:

   — Да у меня свои добрые…

   Среди коротко остриженных, снявших парики офицеров он один сидел с кудрями до плеч.

   — А-а, да-да, — понимающе тянул Кутузов. — А что, Платов? Расстарались бы твои казачки насчет женщин…

   Матвей знал, что полонянок, у татар отбитых, мало, а за коренную татарку вся орда поднимется, но главное — командующий Прозоровский не терпит в лагере женщин, с Прозоровским же ссориться не хотелось.

   — Александр Александрович не разрешают, — опуская глаза, говорил Матвей, — а то б мы…

   — Главная квартира — не монастырь, — поучал Кутузов, страстный обаятель женщин. Кроме того, любил блюда, великолепные палаты, мягкое ложе и обо всем сознанием дела говорил, но на войне никогда по ночам не раздевался.

   — … Главная квартира — не монастырь. Это запомни перво-наперво. Ты такой молоденький, а уже донской полковник. Еще годика два послужишь — в генералы выйдешь. При тебе, батюшка, может, и поживем. Ты — человек веселый, баб любишь, не то, что Прозоровский.

   — Ты сам — полковник, а молодой, — огрызался Платов, поняв насмешку.

   — По заслугам отцов и дедов, — смиренно вздыхал Мишенька. — К благоверному князю Александру Невскому вышел из немцев честен муж именем Гаврила. У сего Гаврилы был праправнук Федор Александрович Кутуз, от которого пошли Кутузовы…

   Русские офицеры от таких речей приосанивались, на приблудившихся донцов поглядывали кто искоса, а кто и свысока.

   — …Сего Кутузова потомка дочь была замужем за казанским царем Симеоном, — продолжал Мишенька, потягиваясь и томно прикрывая глаза. — А у Андрея Александровича, брата родного помянутого Кутуза, сын был Василий, прозванный Голенище. Потомки их Голенищевы-Кутузовы Российскому престолу служили разные дворянские службы. Герб у них, — тут Мишенька исподтишка оглядывал насупившегося Матвея, — черный одноглавый орел на голубом щите держит в правой лапе серебряную шпагу…

   Платов, в свою очередь, оглядывал вальяжного, раздобревшего Кутузова. Разузнали казаки — из русских кто-то проговорился, — что в Петербурге, в Астраханском полку, если что не по его на учениях, падал Мишенька Кутузов в досаде на землю, грыз ее и кулаками пыль выбивал.

   — «Из немцев честен муж», — с недоверием переспрашивал Матвей. — По-турецки «кутуз» — значит «вспыльчивый» или «бешеный». Был у нас в станице один казак, по кличке Алеша Бешеный, и один раз…

   Кутузов ласково, как на несмышленыша, глядел на Матвея, зевал и одним-двумя остроумными словами отвлекая внимание офицеров, поворачивался к Матвею спиной.

   Меж тем турки решились: подвели флот к косе и высадили десант — беглых запорожцев, чьи предки еще с Костей Гордиенко (соратником гетмана Мазепы) ушли в туретчину да так и не вернулись.

   Русские двинулись сбрасывать. Прикрывая развертывание войск, раскинули впереди боевых порядков казачью лаву.

   Запорожцы, уцепившись за берег, зарылись в землю, без нужды не стреляли, а донцы близко не совались, приглядывались с любопытством.

   На Дону запорожцы в чести, но, зная за ними, в Черкасск их никогда помногу не пускали. Эти и подавно изменники, а вдуматься — несчастные люди. Воля или родина, что дороже? Эти, не поддавшись «москалям», родину покинули, и понять их можно: свои, некрасовцы, с тех же времен вот так же скитаются, кто в плавнях, а кто и вовсе в туретчине.

   Матвей в такие тонкости не вдумывался. И не на запорожцев больше смотрел, а на своих: любопытно, кто как себя в сражении ведет. Мишенька Кутузов при виде неприятеля становился важен и хладнокровен. И слабостей видимых Платов в нем угадать не мог. Никогда Кутузов не роптал, никогда не просил за себя, но, как и Матвей, любил представительствовать. И были у него обширнейшие знания, коими он неграмотного Матвея неизмеримо превосходил.

   Но в ратном деле готов был Матвей с ним потягаться и, уверенный в себе, с удовольствием красовался перед лавой, а дали бы армию, он и перед ней покрасовался бы — чем больше народу в свидетелях, тем лучше.

   Был у него под командой уникальный военных механизм — Донской казачий полк — в уникальном боевом порядке, опробованном веками, от скифских времен[57]. Вроде и в россыпи, вроде и в беспорядке, но наметанный глаз определит звенья человек по десять-двадцать, это односумы, у которых все добро общее и которые друг друга с малых лет знают и без слов понимают. Возвращаться им вместе в станицы, где с каждого и за каждого спросят. Соревнуются они, родные и друзья, в лихости и доблести, но знают, кто первый рубака, и пойдет тот, очертя голову, напролом, уверенный, что односумы тыл и бока прикроют.

   А коль уж увязнут и край подступит, налетят от «маяка» — резерва — первые из первых, отцы и дядьки, вырвут молодых из вражьих рук, собой заслонят.

   Даст командир знак — и сомкнутся звенья, пойдут стеной, даст — и рассыпятся, облепят или схлынут, рассеются, а надо — слева, справа, наперехват и как угодно звеньями по очереди или вместе налетят. Играет ими командир, как пальцами по клавишам. Одно слово — односумы. И у запорожцев — такие же, только название другое — «казаны». Потому и медлят те и другие, уважают силу. Чего ж понапрасну штучный товар расходовать?

   Таки не вышло сражения. Покрасовались друг перед другом под орудийным огнем: по донцам турки с кораблей стреляли, по запорожцам — русские батареи. Ночью сняли турки запорожцев с косы.

   После блистательных русских побед в Таврии и на Дунае центр военных действий сместился на Кубань. Турецкий ставленник, хан Девлет-Гирей, высадился с десятитысячным войском в Тамани и мутил воду среди замирившихся ногайцев. Чечня восстала, калмыцкий хан изменил и ушел за Волгу, раскрыв немирным черкесам дорогу на Дон. И в это самое время вспыхнуло пугачевское возмущение, поставившее на дыбы все Поволжье и весь Урал. Самозванец, сам донской казак, шел с Казани по Волге, приближался к донским пределам.

   Вновь решалась судьба многих. Находила туча, не то кровью великою прольется, не то осыплет рьяных донцов чинами и наградами. Два поворотных момента, выплеснувших наверх будущих «верных» и «избранных», были в екатерининские времена для Войска Донского, а может, и для всей России — Петергофский поход и подавление Пугачевского бунта. Ни одна война столько признанных и обласканных властью героев не дала. Собирались по всему Дону отставные и калечные и, выпив на станичном сборе пенного, шли с лихими полковниками навстречу благосклонной (к полковникам) судьбе. А Матвею Платову судьба пока медлила улыбаться, наулыбалась уже, устала. Перебрасывали его с полком на Кубань усмирять зашевелившихся ногаев и закубанские налеты пресекать. Служба бесконечно нудная, кровавая и неблагодарная, хотя и привычная. А кроме того, возвращался он к своим, под другого походного атамана. Кого-то еще назначат, как-то свои Матвея примут… Не выбран он и Канцелярией Войска Донского не назначен, а написан в донские старшины князем Долгоруковым. Потому перед выступлением, набравшись храбрости, оставил Матвей полк и поехал проститься к Долгорукову, как к отцу родному.

   Долгоруков его принял ласково:

   — Знаю, чего ты боишься. Не бойся, ни одна собака не бросится. Служи честно. Я тебя поддержу.

   На немой вопрос Матвея, как же князь его на Кубани поддержит, Василий Михайлович объяснил:

   — Я выслал к ногайцам отряд Бухвостова, дабы интересы их соблюдал. Он в состав Кавказского корпуса не входит, по нашей армии числится. Будешь при Бухвостове, — помолчал князь, разглядывая довольного Матвея, потом сказал задумчиво. — Я знаю, казаки меня не любят. И тебя любить не будут, потому что я тебя двигаю. Казаки России служат с оглядкой. Один ты пошел ко мне без оглядки. И впредь так поступай. На Бога надейся, служи верно Ее Величеству, может, и вправду в люди выйдешь. А казаки… — князь Василий Михайлович нахмурился и сказал непривычно жестко: — Казаков мы научим Россию любить. Ты сам, гляди, не влезь там куда-нибудь. А то знаем мы вас. Всё. С Богом! Ступай!

   
На этом заканчивается романтический и во многом выдуманный нами период жизни молодого Матвея Платова, и мы переходим к событию, которое сделало Платова известным всей России (по крайней мере той, что газеты читала) и которое довольно хорошо изучено по сохранившимся документам.

   Итак…

   
Весной 1774 года два крымских хана, ставленник русских и ставленник турок, оспаривали власть над Крымом. Ставленник русских Саиб-Гирей, подкрепленный войсками князя Долгорукова, сидел в Крыму, а ставленник турок, Девлет-Тирей, с десятитысячным войском высадился в Тамани и, ссылаясь на фирман турецкого султана, подбивал закубанцев присоединиться к нему для борьбы с русскими. Но истинно лакомым куском для Девлет-Гирея была трехсоттысячная ногайская орда, помирившаяся с русскими и переселившаяся из Бессарабии на Кубань. Неизвестно, пошли бы ногайцы, взбунтуй их Девлет-Гирей, отбивать для беспокойного хана отцовский престол, но шестьдесят тысяч семей-казанов, шестьдесят тысяч немирных всадников под боком у Войска Донского, разославшего всех боеспособных казаков в полки на Дунай, в тот же Крым и на другие кордоны, — тут было над чем задуматься. По всему Волго-Донскому междуречью и до примкнувших к Пугачеву башкир не было у России прикрытия от возможного набега ногайской орды. А пойдут они вверх по Волге? А присоединятся к Пугачеву?..

   В середине марта Девлет-Гирей с десятью тысячами своего войска и с пятнадцатью тысячами присоединившихся «хищников» вышел из Тамани и двинулся к кочевьям ногайской орды. Были у него и татары, и черкесы, и донцы-некрасовцы, и какие-то «арапы».

   Ногайцы колебались. Получилось так, что Девлет-Гирей и противостоявший ему отряд подполковника Бухвостова, пришедший из 2-й армии «блюсти ногайские интересы», дрались на ногайской территории за влияние на этих самых ногайцев.

   Девлет-Гирей напирал, хотел схватить и вырезать ногайскую верхушку, верную союзу с русскими (а может, и не вырезать, а по-хорошему договориться), ногайцы пятились, поскольку ненавидели, но боялись русских, устроивших им несколько лет назад на Дунайском театре знатное кровопускание, не верили туркам и крымчакам, — но не могли поднять оружия против единоверцев. Естественно, что всадники и целые отряды ездили из крымского лагеря в ногайский и обратно, уговаривали, сомневались, обещали, обманывали. А Бухвостов, как сторожевой пес, отгонял крымских «волков» от ногайских «овец». На территории Едичанской ногайской орды полуторатысячный Отряд Бухвостова разгромил авангард крымчаков под началом брата хана Шаббас-Гирея. Ногайцы «определились» и вместе с гусарами и казаками преследовали и рубили разбитых крымчаков. Ночной налет разбитых крымцев на казачий полк Ларионова тоже был отбит. Но все эти стычки, в которых «забавы много, толку мало», скоро закончились. Девлет-Гирей со всем своим войском подступил вплотную, и Бухвостов настоял, не надеясь на ногайскую дружбу, чтоб Едичанская орда передвинулась ближе к русской границе, под прикрытием русских пограничных войск. Орда снялась. Прикрывать ее уход на речке Калалах были оставлены казачьи полки Ларионова и Матвея Платова. На другой день, 3 апреля, на речку Калалах нагрянул сам Девлет-Гирей со всем своим войском. Есть еще одна версия, что Платов и Ларионов с полками сопровождали обоз с продовольствием, направленный для русских войск, стоявших на Кубани, а Девлет-Гирей со всем своим войском устроил им засаду, провиант хотел отбить. Странно. Два полка прикрывают транспорт с продовольствием (обычно для этого снаряжали не более нескольких сотен), а двадцать пять тысяч всадников ждут их в засаде… Очень странно. Нет, скорее прав Потто, который в своей «Кавказской войне» писал: «Ногайская орда поднялась и стала уходить на речку Ею. Но для того, чтобы прикрыть ее переселение и вместе с тем забрать провиант, имущество, скот и даже больных, покинутых жителями в местах, где были их становища, подполковник Бухвостов оставил из своего отряда два слабых казачьих полка под начальством полковников Платова и Ларионова». Переселение, видимо, шло «добровольно-принудительно», а потому мешки с зерном, к которым мы еще вернемся, столь необходимые и бесценные для ногаев весной после голодного года, были под охраной двух донских полков. И для Девлет-Гирея это зерно (явно не местного производства, а присланное из России подкормить замиренную ногайскую орду) было очень кстати.

   Через много-много лет престарелый Матвей Иванович рассказал, его первый биограф записал, а доверчивые историки пересказали следующую историю: «Когда донцы расположились на ночлег, к Платову подошел один из старых казаков и предложил ему прилечь ухом к земле. На вопрос казака, что слышит молодой полковник, последний ответил, что слышит шум, похожий на крик птицы. Опытный казак объяснил, что это действительно кричат птицы, но птицы кричат ночью тогда, когда бывают разложены огни и, судя по крику птиц на большом пространстве, огней должно быть много. Из этого казак заключил, что вблизи должно находиться много татар и что к утру надо ждать их нападения на транспорт. Платов и Ларионов немедленно распорядились устроить вагенбург, то есть род заграждения людей повозками и кулями с хлебом, и казаки засели в этом вагенбурге». Это Ф. А. Щербина, «История Кубанского казачьего войска», том 1.

   Очень интересно. Мы знаем описание многих великих сражений, которым предшествует описание ночи перед боем, море разложенных огней, ликующие французы, тихий русский бивак… Но то, что разложенные ночью костры вызывают крик птиц, мы слышим впервые. Далее. Можно ли, припав ухом к земле, услышать далекий крик птиц? Можно ли услышать крик птиц, потревоженных огромных количеством разложенных костров, и не видеть зарева от этих костров?

   Может быть, птицы действительно кричат, если ночью разложить много костров. Может быть, они в ту ночь кричали. Ведь рядом, совсем рядом стояла Едичанская ногайская орда, позже, во время боя, казаки простым глазом видели, «как из едисанских аулов бегали татары в ханское войско и обратно оттуда прибегали… которым ни в той, ни в другой стороне, как одно законникам своим не причиняли никакой обиды…» А Едичанская орда — это двадцать тысяч семей, двадцать тысяч костров в ту апрельскую ночь совсем близко. Светло было, как днем.

   Огни эти Матвей Платов видел, но что же он услышал, припав ухом к земле?

   Хитры были казаки и вместе с тем тактичны. Зная, как молод и самонадеян их полковник, как трудно уговорить двадцатилетнего мальчишку, делающего невиданную пока на Дону карьеру, проявить здравый смысл и не атаковать, а обороняться, они предложили ему самому послушать землю, а потом, когда он услышал гудение от топота многих тысяч копыт и какие-то странные скрипучие звуки, спросили его казаки, невинно улыбаясь, не напоминают ли ему эти звуки крик потревоженной птицы. Да, шла орда, и скрипели кибитки.

   «А половцы неготовыми дорогами побегоша к Дону Великому: кричат телеги полунощны, рци, лебеди распущены…» Это «Слово о полк Игореве». Б. А. Рыбаков в своей работе «Петр Бориславич» в поиске автора «Слова о полку Игореве» писал: «Упоминание „телег“ отнюдь не случайно. Это не кибитки-„вежи“, в которых живут жены и дети, только обременительные в походах и сражениях. Это — конные повозки военного значения, в которых возили доспехи и запасы стрел».

   Ничего не изменилось в степи за шестьсот лет. По скрипу телег, напоминающему лебединые крики, понял Матвей Платов, что крадется в ночи Девлет-Гирей со всем войском и всем обозом. Хан шел медленно, не отрываясь от обозов с запасом стрел, поэтому и решили казаки, что нападение будет утром. Просто биограф неправильно понял его, Платова.

   «Если ехать с Дона по большому Черкасскому тракту, то вправо от него, там, где речка Калалах впадает с Большой Егорлык, на вершине весьма пологой и длинной покатости доныне заметны еще остатки земляного вала, за которым, по преданию, бились казаки и Платов с горстью донцов отражал нападение двадцатитысячного турецкого корпуса» (Потго В. А. «Кавказская война.» Т. I). Место это находится на севере современного Ставропольского края, возле границ Ростовской области. Чуть западнее, если пересечь границу Краснодарского края, на возвышенности берут свое начало речки Ея, Челбас, Рассыпная и сам Калалах.

   Перед рассветом ушедшая вперед казачья разведка дала знать, что «валит силы татарской видимо-невидимо». Татары приближались стремительно и охватывали казачий лагерь со всех сторон. Исследователи единодушны, что казаки «не успели опомниться и сесть на коней», «растерялся даже более опытный Ларионов, бывший лет на десять старше своего товарища», казаки были «близки к панике». Платов же, естественно, не растерялся. Счастье его характера заключалось в том, что при всех своих лености и сибаритстве, при массе других отрицательных черт (ведь пишем мы не о Боге, а о человеке), в критических ситуациях был Матвей Платов хладнокровен и деятелен и действовал молниеносно.

   Он приказал быстро сдвинуть телеги и загородить со всех сторон небольшой окоп, возведенный за ночь, а затем отобрал двоих казаков на лучших лошадях и направил их за помощью к Бухвостову, который был неподалеку со всей едичанской ногайской знатью. Опустим выспренные речи, которые приписывали Платову его биографы («… Знайте, что вы положите головы в честном бою за край ваших отцов, за православную веру, за ваших братьев, за матушку-царицу — за все, что есть на земле святого и драгоценного для русского чувства!»), зададимся вопросом, почему не послали гонцов раньше, ведь знали, всю ночь «окоп» возводили. Или что-то рассмотрели в подлетевших татарах наметанным глазом донские полковники? Обоза не бросили, в осаду сели. И это из-за ногайского добра?.. Гонцы в окружении небольшой команды бросились на прорыв. В короткой рукопашной татары эту команду рассеяли и загнали в вагенбург, один из гонцов погиб, но другой, пользуясь круговертью и неразберихой скоротечного боя, прорвался и исчез за речкой Калалах, что, собственно, и нужно было Платову и всем осажденным.

   В восемь утра, как явствует из документов, «окоп» был окружен со всех сторон, и крымчаки предложили донцам сдаться. В. И. Лесин в своей книге «Бунтари и воины» приводит гордый ответ осажденных: «Подолгу присяги, учиненной Ее Величеству, мы отказываемся принять ваше требование. Из укрепления нашего не выйдем. Умрем за веру христианскую, но живыми в руки бусурманские не отдадимся».

   Переговоры закончились. Часть войска Девлет-Гирея спешилась и бросилась на штурм…

   Будь у осаждавших регулярная турецкая пехота или хотя бы одна пушка, казакам пришлось бы туго. Да им и так было не сладко, но часов до четырех они продержались. Ружейным огнем и картечью из единственного орудия отразили шесть приступов. Потери пока были минимальны, татарские стрелы, пущенные снизу, от подножья холма, на излете били сгрудившихся посреди укрепления казачьих лошадей, люди же почти не пострадали.

   Полковник Ларионов предлагал «политическое решение вопроса». Бой шел на ногайской территории, за ногайское имущество, и те же союзные России ногаи-едичанцы по одному и кучками крутились среди крымчаков не то в качестве зрителей, не то участников штурма. Можно было начать переговоры, привлечь к ним ногайцев и, обращаясь к неписаным степным законам, регламентирующим ситуации «гость — хозяин», «свой — чужой — доверившийся» и т. д., затянуть «переговорный процесс». Именно так, скорее всего, развивались бы подобные события сегодня. Но Платов отказался от каких бы то ни было переговоров. И другим не позволил их начать.

   Меж тем старший в отряде подполковник Бухвостов (будучи подполковником русской армии, он считался чина на два выше донских полковников, тех вообще на уровне капитанов почитали) получил известие о развернувшемся сражении и велел седлать. У него был эскадрон ахтырских гусар, легкая драгунская команда и казачий полк Уварова, всего всадников пятьсот, еще меньше, чем у осажденных Платова и Ларионова. Союзные ногайцы вместе с Бухвостовым идти отказались, и вождь их, Джан Мамбет, «с изумлением и жалостью смотрел на отряд, скакавший, как он полагал, на свою погибель». Отражая седьмую атаку, Платов заметил в степи пыль подходившей подмоги и обратил на нее внимание уже приходивших в отчаяние своих товарищей.

   Полковник Уваров со своим полком — это двести-триста казаков — врезался в тыл неприятеля. «Это была атака отчаянная, безумная, не оправдываемая ничем, кроме слепой и дерзкой отваги, но именно эти-то свойства ее и имели решающее влияние на судьбу Калалахской битвы». Платов посадил своих казаков на уцелевших коней и ударил из «окопа».

   Атакованные с двух сторон татары попытались «отскочить», отходили «по эллипсу», чтобы не смять своих, ведь атаке подвергались далеко не все силы Девлет-Гирея. Но отходившие «по эллипсу», вбок, крымчаки нарвались на огонь четырех легких пушек Бухвостова, а затем на них налетели ахтырские гусары. «Это был финал, после которого все татарское скопище разбежалось в разные стороны, и собрать его не представлялось уже никакой возможности», — пишет В. А. Потто в «Кавказской войне».

   Досталось и едичанцам, крутившимся среди крымчаков. «Огорченные» их двуличием казаки рубили всех «до смерти», рассказывая потом, что «трудно в баталии, а особливо между ногаями распознать приятеля с неприятелем»:

   «То была единственная победа, едва ли когда встречающаяся еще в наших военных летописях: тысяча всадников гнала перед собой двадцатитысячную армию, охваченную паникой! Три раза пытался неприятель остановиться, чтобы собрать свои рассеянные силы, и три раза, сбитый Бухвостовым, снова бросался в бегство» (это опять В. А. Потто).

   Со стороны казаков было убито 8, 15 без вести пропало и 54 человека ранено, лошадей убито 288 и переранено около трехсот. Татарских трупов подобрали около пяти сотен.

   Опомнившиеся ногайцы приняли в преследовании Девлет-Гирея живейшее участие и предавали смерти всех, кого удалось настигнуть.

   Крымчаков и закубанский сброд преследовали до Кубани. И здесь Платов отличился. Бухвостов доносил, что «он с величайшей опасностью для жизни бросался на многочисленные толпы неприятеля, подавая пример своим подчиненным, особенно в лесном сражении близ Кубани, где ободренные им спешенные казаки оказали храбрость примерную».

   «Калалахская битва была выиграна, — пишет В. А. Потто. — Дон был спасен от погрома, и с этих пор казаки заговорили о Платове, как о чем-то чудесном. Начальство обратило на него особенное внимание, и даже вся армия, двор и сама Императрица узнали его имя. Но всех более полюбил его знаменитый Потемкин, который до самой смерти своей оставался истинным его благодетелем и покровителем. Калалахское сражение было, можно сказать, яркой запей блистательной славы, которая сделалась с тех пор неразлучной спутницей его на военном поприще».

   — Почему Платов? — спросим мы. — Почему не Уваров, не Бухвостов?

   Нет, это, конечно, преувеличение. О Платове и вправду узнали. В «Петербургских ведомостях» 16 мая 1774 года, через полтора месяца после сражения, появилась корреспонденция о его подвиге, и автором ее был не кто иной, как сам командующий 2-й армией князь Василий Михайлович Долгоруков. Когда и в какой еще армии командармы писали в газеты хвалебные заметки о подчиненных им полковниках? Эта умелая поддержка, сыграла свою роль. Просвещенная российская Императрица, женщина, читающая газеты, узнала, что есть у нее такой полковник. Узнала и наградила. Матвей получил такую же, как и отец, золотую медаль с изображением императрицы. На обороте была надпись: «За ревностную и усердную службу Донского войска. Полковнику Матвею Платову».

   Видимо, в это время узнал о нем и Потемкин. С марта 1774 и по апрель 1776 года, как раз во время описываемых нами событий, он был «фаворитом», официальным возлюбленным Екатерины Второй. Может быть, в это время они и газеты вместе читали. Ведь всего два месяца, как любовники, — ясно, что живут душа в душу.

   О Платове узнали. Не более. До потемкинской любви к нему было еще далеко, до следующей турецкой войны, когда взлетел вдруг Платов и воссиял. А пока, кроме медали, ничего особого не случилось. «Дальнейшая служба Платова не принадлежит Кавказу», — писал далее Потто. Еще как принадлежит! Другое дело, что ничего не было известно об этой службе, ибо и после Калалаха остался Матвей Платов обычным донским полковником, лихим, совершающим подвиги, что было в порядке вещей, так как донских полковников, совершающих подвиги, в России было много.

   Вернемся к Платову, к Бухвостову, к Девлет-Гирею, чье войско рассеялось, как дым. Хорошо же было войско! Закубанские хищники, отчаявшись поджиться на Дону и в ногайских стойбищах, покинули незадачливого хана. Однако Девлет-Гирей не пал духом, неожиданные волнения в Чечне и Кабарде увлекли его под Моздок, откуда, вновь разбитый, он бежал к Чегему.

   Отряд Бухвостова на плечах бегущего противника достиг Кубани, перешел ее вброд и здесь втянулся в бои с черкесами. В начале июня Бухвостов с гусарами и полковники Уваров, Платов и Данилов с казаками в жестоком бою разбили «громадное скопище черкесов» у города Копыл (ныне Славянск-на-Кубани). В разгар битвы Бухвостов и Уваров ворвались в сам город, где захватили тридцать четыре турецкие пушки. За этот подвиг Бухвостов был награжден орденом Святого Георгия третьей степени. Весь июль и начало августа над Кубанью гремели выстрелы. Наконец стало известно, что в Кучук-Кайнарджи подписан мир. Беспокойного Девлет-Гирея сами турки обвинили в том, что он все время преследовал личные цели, хотел объединить всех татар и сделаться независимым от Турции. Султан Абдул-Гамид велел схватить хана и доставить в Константинополь. На Кубани и Тереке стало потише. «Кабарда, татары и Чечня, не смея повторять открытых нападений без поддержки Турции, занялись своими, искони неразрешимыми и нескончаемыми распрями…» — пишет историк. Полк Матвея Платова с Кубани был переброшен в Россию «гонять самозванца Пугача».
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    Глава 5

    ПУГАЧЕВЩИНА, СЕЧЬ И ВЫГОДНАЯ ЖЕНИТЬБА
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Следующие десять лет служебной биографии Платова бесцветны, и особого продвижения по службе нет. А ведь это лучшие годы в жизни человека, от двадцати до тридцати. На что же потратил он их? Ну, во-первых, усмирял пугачевское возмущение…

   Пугачева на Дону не приняли. Может, и поддержали бы его в бедных верхних станицах, но шел со злодеем разный наброд, нищета, которой терять нечего и которая надеется приобрести больше, чем потерять. По Хопру, Медведице, Иловле скатились от Саратова шайки пугачевцев на верхние станицы не хуже татарской орды.

   Луковкин, походный атаман верных царице казаков, с пятью сотнями после восьмидесятиверстного ночного перехода обрушился внезапно на пьянствующую в станице Етеревской пугачевскую братию, разметал и выбил за пределы Войска.

   Обтекая землю донских казаков, спустились пугачевцы дальше, к Царицыну, где ждали их уже собранные со всего Дона полки.

   Сомневались донцы, и бегали многие казаки из лагеря в лагерь, но Царицына Пугач не взял, прошел мимо, и здесь, на Астраханской дороге, настиг его Михельсон с коронными войсками и разбил вдребезги.

   Пугачев бежал на Волгу, на Яик, и донской старшина Иловайский устремился за ним, бросая запаленных лошадей и выбившихся из сил казаков, кинулся ловить злодея, хватать за хвост птицу-удачу.

   Платова тоже посылали под Царицын. Из трех полков, Акима Уварова, Павла Кирсанова и Матвея Платова, вернувшихся «на льготу» (отпуск со службы — до нового «призыва») с Кубани, скомпоновали два полнокровных, по пятьсот сабель, и под командованием Кирсанова и Платова отправили на мятежников.

   После поимки самозванца не вернулся Матвей на Дон, а целых два с лишним года искал и преследовал шайки пугачевцев, которые разбрелись по Волге и прилегающим губерниям.

   По приказанию графа Петра Ивановича Панина, руководившего подавлением восстания, ставили в каждом селении по одной виселице, по одному колесу — кости ломать. Растягивали истязаемого на колесе, ломали ему ломом каждую конечность в двух местах и, наконец, ударом по животу ломали хребет. Помните казнь Остапа в «Тарасе Бульбе» Н. В. Гоголя, когда кости захрустели? Ставили еще в селении «глаголь» для вешания некоторых за ребро. И наводили под этими нехитрыми орудиями порядок и тишину в великорусских селениях ребята молодого полковника Платова.

   Долго еще в этих селениях донскими казаками детей путали.

   Скучная служба, а никуда не денешься. Благодетель, князь Василий Михайлович Долгоруков, ушел в отставку. И «Крымским» его назвали, и Георгия первой степени пожаловали, а вот фельдмаршальский чин — никак, он и обиделся. Можно бы на Серебрякова понадеяться, на походного атамана казачьих полков в Крыму… Тот, как и Матвей, больше к русской власти, чем к своей, донской, прислонялся, одного поля ягоды. Но при встрече с пугачевцами прошиб Серебрякова геморрой, казаки смеялись: «От страху кровью ус…ся». Разгневанный Потемкин чуть было не казнил его, Императрица отстояла. Но был теперь Серебряков конченой фигурой. Не на кого Матвею надеяться. Разве что на батюшку, Ивана Федоровича.

   Батюшка, Иван Федорович Платов, побывал с полком в Польше, в Санкт-Петербурге, переброшен был оттуда под Москву и теперь так же, как и Матвей, ловил ослушников вокруг древней столицы. На виду, на отличном счету…

   Оставим на время отца и сына Платовых гонять за бунтовщиками по бескрайним российским просторам и посмотрим на дон, где устанавливалась в это время новая власть, делились посты, к которым службистых и приверженных российской короне Платовых и близко не подпустили.

   Опасаясь, как бы пугачевская зараза не прижилась на Дону, дали власти донцам послабления. Следствие над ефремовскими сторонниками прекратили и всех, кто выжил, отпустили. Самому Ефремову из Пернова разрешили перебраться в Таганрог, но опальный атаман отказался и поселился в Санкт-Петербурге; не захотел, а может, и побоялся на Дон возвращаться. Старшего сына его, к тому времени подросшего, загнали со сменным полком одного из Иловайских на Кубань.

   Навезли власти в Черкасск хлеба в счет жалованья, осчастливили черкасню. Шестьдесят четыре тысячи четвертей! Потемкин, смело взявший на себя главное начальствование над Войском, да и не над ним одним, доискивался истинных причин возмущения и предполагал их на Дону заранее пресечь. Усмотрел, что одна из причин — самовластие старшинское. Ввел он на Дону Гражданское правительство, сохранив за ним прежнее название — Войсковая Канцелярия. Двух членов, старшин, он в это правительство сам назначал, а четверых Войско выбирало на один год. Руководствовалось отныне правительство не донским обычаем, а российскими законами, соблюдая, однако, данные Войску ранее привилегии. Вместо Семена Сулина, атаманившего на Дону во время неспокойствия, наказным поставили Доказавшего свою преданность Алексея Иловайского.

   И Иловайского и все правительство посадил Потемкин на жалованье. Атаману положил в год тысячу да «столовых» денег четыре тысячи, правительству, конечно, поменьше. Но кто и когда на Дону жил на жалованье?..

   И еще одно событие, важное для Дона, которое и нашего героя коснулось. Всех, кто в это время полками командовал, приравняли к русским воинским чинам, считали их пониже майора, но повыше капитана.

   Привыкало Войско Донское, обустраивалась старшина на новом положении. Средняя станица и без Ефремова власть в Черкасске удержала. Вылезли вверх многочисленные Иловайские, родня их Дячкины, Луковкин, усидел наверху ефремовский прихвостень Васька Маньков, доказал свою преданность царице, лазутчиков пугачевских нещадно налавливая. Из коренной черкасни вышел наверх Дмитрий Мартынов, герой дунайских баталий. Бессменно заправлял всеми бумажными делами Иван Артемович Янов. Да ликовали, не уставали, свалившие Ефремова дружки Кирсанов и Юдин.

   Блеска прежнего у атаманской власти не стало. Иловайский с его утиным носом, тонкими губами и усиками не дотягивал до величественного, породистого Ефремова. И полковника ему дали, и генерал-майора, и из наказных в войсковые атаманы возвели. Нет — мелковат.

   Слухи весь год будоражили Канцелярию и весь Черкасск один страшнее и нелепее другого. Вроде и успокоилось все, но упорно ждали страшного. Да и как не ждать? Все ходили и друг друга пугали: «Сечь разогнали, и нам то же самое будет».

   Запорожскую Сечь в 1775 году разогнали, и донские казаки в этом участвовали. Дожились…

   Два было старейших великих войска — Дон и Запорожье. Много Россия от них претерпела, особенно в Смутное время, и, памятуя о прошлом, в 1622 году особой грамотой запрещала Москва донцам запорожцев на Дон принимать. Но постепенно перешли вольные запорожские казаки в подданство России. И до и после этого события теснейшая связь была меж донцами и запорожцами. Вместе на море ходили «за зипунами», вместе турок били, татарву… Когда поднялся Хмельницкий, то многие донцы его поддержали, хотя и с оглядкой на союзного Хмельницкому крымского хана. Вместе от царя Петра отбивались. Украина Мазепу выставила, Дон — Булавина. Перессорила их, донцов и запорожцев, земля…

   При Петре Первом ушла часть запорожцев с Костей Гордиенко под турка и образовала новую Сечь. Но скоро стали запорожцы обратно проситься, и Императрица Анна Иоанновна пустила их домой, на Днепр, где поставили они в Базавлуцких плавнях очередную Сечь — Пидпиленскую. И оказалось тут, что земли у Войска Запорожского мало. Никак не могли с донцами угодья разделить и рыбные промыслы. До драк дело доходило. В 1741 году донцы с атаманом Максимом Федоровым сгоняли их с морских кос[58]. В октябре 1743-го кошевой Кондратий Милошевич жаловался на донцов, и прислали из Санкт-Петербурга указ бригадиру Вырубову, коменданту крепости Святой Анны, чтоб он запорожцев с донскими помирил. Донцы мириться не хотели, поскольку дело было не в обиде, а в куске насущном. Через два года опять ходил и они с Василием Григорьевым запорожцев с ейских кос[59] сбивать, а Степан Ефремов, сын войскового атамана, налетел с калмыками и разорил запорожские зимовники по речке Кальмиусу. Все сено черти узкоглазые пожгли и бобров из капканов позабрали. Жаловались потом на убытки куренные Деревянковский, Титоровский, Ивановский, Кореновский, Ирклиевский[60] и с ними Семен Кунпан, куренной Кисляковский (у последнего на 10 рублей сена пожгли).

   Вновь указ пришел: киевскому губернатору провести границу меж донцами и запорожцами по речке Кальмиусу. И на Дон грамоту прислали: «… и для того быть между запорожскими и вами, донскими казаками, упомянутой речке Кальмиусу границей, а от вершин оной прямою чертою до прежней 1714 года России с Портой Оттоманской границы учинить приличную межу и поставить грани». От Днепра, по речкам Самаре, Волчьи Воды, Берде, Калчику и до Кальмиуса — земля запорожская, а от Кальмиуса, по речкам Еланчику, Кринке, Миусу, Темернику, и до Дона — донская. И особая грамота была, чтоб Донское и Запорожское войска не ссорились и чтоб запорожцев не убивали и не грабили.

   «Крайними», конечно, калмыки оказались, которых Степан Ефремов привел. Их все время в православие обратить хотели, а они плакались, что у них на кресты денег нет. Прислали им из России деньги на кресты… Калмыки, однако, в православную веру переходить не спешили. Вот пожечь, пограбить во славу Русского оружия — другое дело! Заодно пограбили они малороссиян, которые с Ахтырки в Черкасск ездили и на Гнилотоке на пристани рыбу покупали. Собрали их всех (калмыков этих) и отправили служить в Лифляндию. Только вроде все утихло, налетели запорожцы и у донцов коней отогнали… Возвращаясь с турецкой войны, обложили русские войска Сечь. Два серба[61], Текеллий и Чорба, с мадьярами, валахами, сербами и другими наемниками, с русской пехотой разогнали запорожское рыцарство. Были при этом деле четыре донских полка, а из известных донцов — Федор Кутейников и Андрей Сулин. Был еще полк Дмитрия Мартынова, но сам Мартынов не показывался, передал свой полк Андрею Сулину.

   Верхушку запорожскую упрятали в монастыри, грехи замаливать, а сами запорожцы, не смирившись, вновь ушли к туркам. Оставленная без хозяев Сечь, естественно, пала жертвою грабежа, и донцы, говорят, неплохо поживились.

   С тех пор за Сечь разгромленную и за Покровскую церковь разграбленную у запорожцев к донцам особый счет. Станет Войско Запорожское Войском Черноморским, а затем и Кубанским, но вскакивать будут через сотню лет посреди пирушки казаки и с пьяной настойчивостью требовать: «Давайте коня — пойду у Старе Черкаське паникадило у донцов отбивать…»

   Матвей Платов вдали от этих важнейших событий подыхал на царской службе от скуки. Ни славы, ни подвигов. Холодно, черно, угарно. Резали глаза черные деревни посреди снегов, укрывших волжские просторы. «Горели они здесь все, что ли?» Нет. Не белят, не красят, вот дерево и почернело.

   Полк его стоял по многим селениям вразброс. Народонаселение исподтишка пакостило. А как нагрянет сам Матвей, падало на колени, голов не поднимали, одного образа платовского ужасались. Окрестные помещики, по одному с опаской возвращавшиеся в родные места, перед ним заискивали, норовили к себе залучить, но не одного, а с командой, и тогда, собрав подданных, дорвавшись, наконец, впадали в гнев, как псы бешеные, хрипели: «Р-рабы… Я вас, анафемы… — и властно махали рукой или платочком. — Давай, ребята!» Казаки оглядывались на Матвея. Матвей безразлично кивал. Нагляделся, привык.

   Будем надеяться, что спас он когда-нибудь кого-то безвинного от жестокой расправы. А может, — не дай Бог! — кого-то лишнего раньше времени на тот свет отправил…

   Чиновники, твари неблагодарные, народ разоряли, а платовских казаков что ни день обвиняли в мародерстве. И как отбрешешься, если русской грамоты не знаешь? В общем, скука.

   Как развлекаться в глухомани молодому здоровому парню? Девки дворовые, которым Матвей счет потерял по разоренным усадьбам, да водка. Вина виноградного не достать. От браги Матвей кривился. Сивуха казенная в нос била. Научился юный Платов водку на разных травах настаивать. Особенно полюбилась ему горчишная, гартальная, обжигала она горло, вышибала слезу, и застилала та слеза опостылевшую действительность.

   Как о мимолетном счастье вздыхал он горько об ушедших крымских временах, о веселой и интересной штабной жизни, где все любезны и обходительны, в курсе сплетен и интриг, знают все на свете, преданы Матушке-Императрице, глядят на нее, как на богиню и как… на женщину, и нет ни у кого иллюзий, какие пружины задают ход государственной машине. Знаем мы эти скрипучие пружины!.. Стирал Матвей выдавленную горчишной водкой слезу синим рукавом, оглядывался, словно проснувшись, на черные, как после пожара, дворы. Мутный мир, беспросветный. «Хоть бы война началась. Может, майорский чин дадут…»

   Восстанавливалась торговлишка, заезжали промышлявшие ею казаки к Матвею за протекцией, рассказывали ему донские вести, а домой на Дон родне платовской переказывали, что совсем «плохой» казак, худой, желтый, того и гляди доразу сопьется. А жалко, такой молоденький! На Дону от всех скорбей, если войны нет, один выход — женить. Дошло все до батюшки, Ивана Федоровича, который с полком в Москве и вокруг Москвы разбойников ловил, служил усердно, а кроме того, пользуясь уравнением в чинах, скупал помаленьку крепостных и на Дон отправлял — медленно, но упорно карабкался в настоящие помещики. Батюшка подтвердил:

   — Женить! — крепко задумался и невесту подсказал. — Сватайте за него ефремовскую дочку.

   Все рассчитал: девке за двадцать перевалило, и если не больная, то в такую пору за любого выскочить готова, чтоб в «вековухах» не остаться; и Меланья Карповна в ее нынешнем положении не посмеет отказать полковнику, беззаветно несущему царскую службу.

   Важно было упредить возможных соперников, которые, напуганные прежними временами, когда искореняли крамолу семьями, со всей родней, близкой и дальней, обходили теперь ефремовский двор десятой дорогой. Думали, что лишь из-за пугачевщины забыли про Ефремовых, но скоро вспомнят, ибо нет в России ничего и никого злопамятнее самого государства. Иван Федорович так не думал, было ему из Москвы виднее, что другие времена наступают, можно сказать — просвещенные.

   — Сватайте ефремовскую дочку, а ему передайте, чтоб не рассусоливал, а поторопился.

   С оглядкою, но все дружнее и дружнее подключилась вся платовская родня, соседи из самых надежных. Матвей приехал в отпуск, отоспался, порозовел.

   Сосватали и «окрутили» молодых стремительно. Было это в феврале 1777 года, на Масленой неделе. А на пост уехал Матвей обратно в полк, дослуживать.

   Тут только дошло до черкасских женихов, какой кус они упустили. Грабили в прежние времена Ефремовых, усадьбу разносили, но остались в неприкосновенности стада и табуны, земли и хутора, заселенные малороссиянами, иная недвижимость. Да и дворец ефремовский как стоял, так и стоит. Какая же часть от этого несметного богатства отойдет в приданое единственной дочери? И как это мы проглядели?..

   Батюшка Иван Федорович, с разрешения Войсковой Канцелярии, основал для сына Матвея два хутора: один — в верховьях речки Малой Крепенькой, а другой — на балке Ольховой при реке Миусе, туда же переселил сорок три души крепостных, купленных в России. Обустроил молодым будущую жизнь. Но что эти платовские крохи против ефремовского приданого?

   Обездоленные платовской женитьбой кандидаты в ефремовские зятья, теперь спешно опомнившиеся, а особенно их проморгавшая все дело родня, заходились в сплетнях, шумел черкасский базар. Досталось Матвею и всем близким его, голодранцам и выскочкам.

   — Не-ет, сам бы он ни в жисть не догадался бы. Это все старый удумал…

   — Да что ты будешь делать?!..

   — Бедный Степан Данилович! Поглядел бы, покойник, за кого его любимую дочушку выдали.

   — Окстись, кума! Он живой…

   — Отца упекли и дочерю черт-те за кого отдали. Конец Ефремовым!..

   — Да-а…

   Матушка Анна Ларионовна к шуму этому отнеслась спокойно:

   — Ничего. Вернется Матюшка со службы, в один миг все свои языки прищемят.

   Вскоре ветреная и лакомая на зрелища толпа отвлечена была от платовской женитьбы иными, не менее интересными событиями. Искал весь базар некую Авдотью Марченкову, из скородумовских малороссийских женок, которая от мужа своего, Ивана Марченкова, побег учинила и обратилась в прелюбодейство, чинимое с ней армянами Ширеевым и Богусовым, кои скрывали ее у себя в квартире на полатях, откуда она и вынута была. Ободрали бабенку «кошками» и розыск учинили, почему она себя так нескромно ведет, приютивший ее город позорит. Было это 28 февраля.

   Выпоротая Авдотья доказала на женку Средней станицы Персиянинову Аксинью Ивановну, что свела та ее, Авдотью, с армяном Богусовым. А поскольку была та Аксинья казачья женка, то спрос был со станичного атамана. Атаман Средней станицы на розыске показал, что о сводничестве не знает, иначе пресекал бы, но сама «Персиянинова в блудодействе обращается и всякая сволочь в дом с ним прибежна». 10 марта справедливые донцы ободрали «кошками» и казачью женку Персиянинову, а с мужа ее взяли подписку, чтоб впредь в его доме «сволочи не было».

   И дальше баловала жизнь черкасский базар разного рода событиями, войсковой базарный Леонов только глаза пучил и головой крутил. На то оно и гражданское общество при Гражданском правительстве! А по станицам уже собирали казаков на смену прежним полкам «в рассуждении весьма долговременной их на службе бытности». Сменяли в Польше полки Саврасова, Алаева и Сарычева, в Кизляре — Сулина и Табунщикова, в Москве — полк Ивана Платова, в Великороссии — сына его Матвея, еще в Астрахань сотню посылали. Всего, по приказу Потемкина, — 3400 казаков, и сбор, по обычаю, 25 апреля. В мае, смененный в Воронежской губернии полком Андрея Орлова, заявился Матвей Платов домой, и началась его семейная жизнь.

   Теперь мы подходим к деликатному и даже щекотливому вопросу: как же он, грубо говоря, с женой-то жил?

   Задумываемся мы: а стоит ли вообще лезть в личную жизнь Матвея Ивановича? Интеллигентные люди, ну зачем вам в чужом белье копаться?

   Или прав был Данила Ефремов, когда отдавал малолетнего сына Степку в заложники калмыкам ради соблюдения российских интересов: «Государственный человек себе не принадлежит»?

   Фразу эту мы, честно говоря, ему сами приписали. И думал ли он так, отдавая сына в аманаты, гарантии не даем. Может, он ради карьеры, ради царской милости готов был единственным сыном пожертвовать? Не зря же отец и сын Ефремовы до самого конца в контрах были.

   Ну да Бог с ними, с Ефремовыми, к ним мы еще вернемся. А вот как с платовской личной жизнью быть? Тем более, что и не знаем мы ничего об этой самой жизни. В смысле — ничего интересного. Сам Платов и первая жена его, Надежда Степановна, мемуаров не оставили, а кто из современников и оставил, тот помнил Матвея Ивановича уже пожилым и женатым повторно. А сверстники лихого атамана до времен, когда принято стало писать мемуары, не дожили. Воинственные донцы имели обыкновение умирать рано. И не в своей постели.

   Можно допустить, что была Наденька, Надежда Степановна, грамотна. Младший брат ее, Степан Степанович, судя по послужному списку, знал географию, арифметику, риторику, немецкий язык и латынь.

   Матвей Платов, если верить ранним послужным спискам, грамоты вообще не знал, но на старости лет писал бойко, хотя и с ошибками. Будем надеяться, что Наденька его и выучила грамоте. Ужаснулась: «Да ты ж неграмотен! Как же ты, милый мой, полком командовал?!» — и стала учить.

   Еще что сразу заметно: слаба была, прожила недолго, и сын Платова от нее прожил недолго. И со всеми Ефремовыми так: женятся поздно, долго нет детей, если есть, то по одному ребенку, зато умирают рано, и дети умирают. А старший сын Степана Ефремова, Данила Степанович, еще молодым вдруг напишет, что лет своих не помнит, помнит только, что начал службу есаулом 2 марта 1772 года, и сыну своему единственному в разных списках разный возраст напишет, и разница не какая-нибудь — девять лет.

   Вот и пойди расскажи, что не было на Дону своей аристократии. Была она, аристократия эта, и даже вырождалась.

   Видимо, не помогла свежая кровь базарной торговки Меланьи Карповны, не оросила она, не пробудила к жизни высохшее ефремовское родовое древо.

   Досталась Матвею Платову изнеженная аристократочка, если верить легенде, — пылкая, созданная для того, чтобы поставить ее на пьедестал и боготворить. Для семейной жизни обстоятельство это не совсем благоприятно, но можно предположить с большой долей вероятности, что о скуке в семейной жизни Матвей Платов забыл надолго.

   Припомним, кстати, что были у этой аристократочки такая мама (а у Матвея Платова — теща), как Меланья Карповна, и два младших болезненных братца, а девочки, если с детства привыкли заботиться о младших братьях, то вырастают и становятся прекрасными хозяйками, идеальными женами для непостоянных, ветреных, инфантильных мужей.

   Кроме того, наверняка научила она его неординарно мыслить и выражать свои мысли, отточила приобретенное в долгоруковском штабе умение держаться и одеваться, уверенно говорить (ну, это он и сам прекрасно мог делать), помогала советом, а может быть, и деньгами. Даже по логике выдуманного нами сюжета ждало их неизбежно некое разочарование, ведь образы друг друга были ими самими придуманы. Застенчивые улыбки до свадьбы могли смениться фразами: «Да вы, любезнейший, просто чурбан неотесанный». Но не думаю, чтобы изнеженная аристократочка устояла против такого орла, как Матвей Платов, рубака и матершинник, в его лучшие годы.

   Позавидуем Матвею, вся жизнь которого крутилась вокруг такого явления, как любовь, который всю жизнь или сиял, или был убит горем (в зависимости от любовных дел), то мирился, то ссорился со своенравной женой, был страстен, но непоследователен, болезненно ревнив и ветрен, и все домашние «концерты» с любовным лепетом, свечами, обожанием, восторгами и лестью делил не с кем-нибудь, а с дочкой самого Ефремова. И «оттягивался» так целых пять лет.

   Другое дело, что новая родня и черкасские верхи, куда он ворвался благодаря новому своему положению, считали его выскочкой и не скрывали этого. Один из братцев Наденьки женился на дочери известного Акима Карпова, другой на Авдотье Иловайской, дочери войскового атамана, и сам Алексей Иванович, опамятовавшись, просил в письме у сидевшего в Санкт-Петербурге Степана Ефремова разрешения на этот брак. Вдумаемся: правящий на Дону войсковой атаман просит разрешения у опального, чтоб сын опального женился на дочке правящего. Абсурд? Нет, был теперь пострадавший «за казаков» Степан Ефремов для донцов вроде святого. И пострадал человек, и спасся чудесно, и… далеко от Дона, от неисчислимых дрязг. А если вспомнить его былое величие?!

   Не знаем мы, честно говоря, как уживался Матвей со своей тещей, красавицей Меланьей Карповной, при ее властности и иных достойных уважения качествах. Но как-то ужился.

   Что ж, и Суворова, который женился на молоденькой и очень знатной Прозоровской, новая родня, то есть весь высший свет, считала выскочкой. Не ты, Матвей, первый, не ты и последний.

   Пять лет прожил Матвей Платов с молодой женой и родившимся очень скоро сыном Иваном. Только в 1782 году ушел на службу. Считалось, что все эти пять лет состоит он «по Войску», в общем — служит, но дома сидит. Срок для исправного офицера немыслимо большой. Редко кто так долго без реальной службы оставался. Изучаем мы службу донских офицеров: год, самое многое — два при Войске, а там опять поход года на три-четыре. Пять лет при Войске высиживали рядовые казаки, трудяги, обремененные семьёй. И Матвея Платова выдержали при Войске пять лет, как рядового казака. То ли полковников много за предыдущую войну расплодилось, что на всех полков не хватало, то ли специально показывали, «кто есть кто» в Войске Донском.

   Присмотримся к спискам донской старшины того времени. Есть тут одно темное место, непонятное нам.

   За 1783 год числится в донской старшине 47 человек. Потом это число возрастает. Перехватывая у донской казачьей верхушки власть, центральное правительство традиционно увеличивает количество лиц, причастных к этой верхушке. Еще римские цезари так делали: если хотели ослабить римский Сенат, удваивали количество сенаторов. Чем больше народу, тем труднее договориться меж собой.

   Было среди донской старшины пятеро Денисовых, четверо Грековых, трое Иловайских, двое Кутейниковых, двое Ребриковых, двое Агеевых, прочих родов представителей по одному. Сразу видно, кто Дон «держит». Главнейшим из старшин считался Алексей Иловайский, атаман, за ним — Себряков Михаил, далее двое Денисовых, потом Мартынов и Луковкин, поднимаемые Потемкиным вверх за верность престолу. Большая часть — потомственные старшины. Некоторые получили «старшинство», как только в службу вступили, таковы Себряков, Григорий и Кондрат Денисовы, Алексей Пушкарев, Иван Дячкин, Алексей Краснощеков. Последний стал донским старшиной в одиннадцатилетнем возрасте. Но были и простые «казачьи дети» среди донской старшины. Таков Луковкин, отличившийся против Пугачева и удачно женившийся, выкрест из чеченцев Осип Данилов, старший из Грековых — Макар, и еще один — Василий, Еким Карпов, оба Агеевы, Петр Кубанов, здесь же Иван Федорович Платов. Встречаем мы выходца из польской шляхты Петра Попова и сына священника Попова — Афанасия. Но не это для нас главное. Каждый год донская старшина — первый десяток, награжденный чинами, и все прочие, русских чинов не имеющие, — подавали в войсковую Канцелярию послужные списки: кто где был и какую службу нес с начала ее. И лишь против фамилии Матвея Платова с завидным постоянством все 80-е годы встречается запись: «На посланный ему войсковой приказ по подаче с прописанием его службы рапорта поданным рапортом представил, что он о том подал о себе рапорт его светлости генералу-фельдмаршалу и разных орденов кавалеру князю Григорию Алексеевичу Потемкину». И еще — за один год есть краткая запись: «В Петербурге». Что ж, будем надеяться, что он туда не с доносами ездил.

   Весной, до того как выехать на все лето с семьей на хутор, Платов пропадал на рыбалке. И в тот день вернулся усталый, обветренный, пропахший рыбой и весенней сыростью. По-хозяйски в грязных сапогах прошел в залу и расселся там, наблюдая, как загудел дом, встревоженный его возвращением. Жена, Надежда Степановна, вскричала трагически:

   — Матвей Иванович, да что же это такое?! — и потащила служанку срочно затирать грязные и мокрые следы.

   Сын, прозевавший возвращение отца, выскочил откуда-то, и жена сразу тревожно вскрикнула:

   — Ванечка, не мешай отцу!..

   Через минуту она обвила шею мужа руками и, отрываясь от разговора со служанкой, которой давала последние наставления, спросила:

   — Друг мой, тебе хорошо со мной? Правда?

   Матвей промычал что-то приличествующее моменту.

   — Нет, иногда мне кажется, что я все делаю не так. Ты поправляй меня, сделай милость, — она отстранилась, пристально рассматривая в зеркало, как уложены у нее волосы.

   — Там казак ждет с ордером от Иловайского, — сказала служанка.

   — По крайней мере, отогреется и напьется чаю. Ступай, — велела Надежда Степановна.

   — Ордер от Иловайского? — переспросил Матвей, снимая ее руки у себя с шеи.

   Мимолетные объятия и поцелуи при прислуге, и всё как-то не вовремя, то, что само собой установилось за последние пять лет, стали раздражать его в последнее время, И жена, он заметил, стала худая и какая-то дерганная, никакого удовольствия.

   — Эй, позовите казака! — крикнула Наденька, вновь обнимая его за шею и прижимаясь щекой к щеке.

   Матвей попытался подняться навстречу посыльному, но она одним легким движением всего тела оказалась у него на коленях и радостно, словно обманула кого-то, рассмеялась.

   — Давай, — протянул Матвей руку за пакетом, встречая казака сидящим и с женой на коленях.

   Казак, не меняясь в лице, молча протянул искусно сложенную бумагу.

   Матвей знал, что это ордер ему формировать полк для выступления на службу. Свои ребята в Войсковой канцелярии держали его в курсе всех подобных дел.

   — И что же там нам пишут? — прижималась Наденька, заглядывая в бумагу.

   Доставляя ей удовольствие, Матвей разборчиво прочитал ордер, задумался. Жена тоже притихла.

   — Надо к атаману сходить, — решил Матвей, перехватил Наденьку одной рукой под колени, поднялся, держа ее на весу, опустил на освободившееся после себя место и крикнул. — Эй! Кто там?.. Одеваться!

   Иловайский был добр и ласков. Обделывал он как раз одно дельце, сосватывал Степана Ефремова-младшего и дочь свою Екатерину, и потому угождал всей ефремовской родне и зятю, Матвею Платову в том числе. Поговорил, поулыбался, напоказ полюбовался высоким красивым полковничком. Сказал, что в апреле собираться, а в мае выступать, и отпустил.

   На другой день к вечеру заявился к Матвею батюшка, Иван Федорович:

   — Куда ж тебя?..

   — На Кавказскую Линию.

   — Кого ж сменяете?

   — Каршина… Еще кого-то…

   Видно было, что батюшка и сам все прекрасно знает, а пришел со своеобразным экзаменом. Упустил он время, не проводил сына в первый раз на службу, тот сам к нему заявился, теперь вот наверстывал. В разговоре намекнул, что это он упросил Дмитрия Иловайского, ходившего на Кавказскую линию походным атаманом во главе трех донских полков, взять Матвея полковником.

   — Твой полк, самого Иловайского и Василия Орлова. Подходящая компания, казаки надежные…

   — Ладно уж. Как-нибудь…

   — Не «как-нибудь»! Ты гляди, Матвей, тебе раз повезло, другой раз так не повезет. Тут служить надо будет. Тебя и так молодостью попрекают…

   — Хорошая молодость! Вон Степан Кутейников с полком на Кагальник идет, а ему сколько? Восемнадцать лет! А мне, слава Богу, уж под тридцать.

   — Так то Кутейников. Ты не равняй… Там он всю черкасню с собой собирает, Луковкина, сопляка… Других…

   Понятно. Каждый метит на самый верх и загодя собирает команду, с малых лет будет тащить верных ребят, представлять к чинам, чтоб сплотились они вокруг него, зависимые и благодарные, чтоб поддержали в нужную минуту.

   — Ты-то кого берешь? Список есть? Или не подобрал еще чиновников?

   — Вот он.

   — Данила Арехов… Это хорошо, — вчитывался батюшка. — А что Кошкина не взял?

   — Его сам Иловайский хорунжим берет.

   — А-а… Ну, Иловайский знает дело… А это кто? Мержанов? Он сроду на службе не был, а ты его зауряд-есаулом берешь? Ни сноровки, ни опыта…

   — Зато деньги большие есть, — ухмыльнулся Матвей.

   Алексей Мержанов, сын грека, служившего на таможне, в формируемом полку Матвея Платова был самым грамотным, знал три языка — русский, греческий, французский, — русскую грамоту, а кроме нее арифметику и географию. Двадцать один год, на службе ни разу не был, но Матвей брал его на вакансию есаула, рассчитывая на мержановские неправедные деньги в трудную для хозяйственной жизни полка минуту[62].

   — Кто там еще? Еким Карпов… Васька Герцов… Оболтусы, им лет по семнадцать-восемнадцать. Их тоже в есаулы хочешь? Ежов… Этот постарше…

   — Всё в наших руках, — усмехался Матвей. — Давай Петьку ко мне в полк запишем, я его тоже в есаулы выведу.

   Петька, младший из братьев, подрос уже, надо было его пристраивать.

   — Я его в полк к Ивану Янову сотником записал, — не отрывая глаз от списка, ответил Иван Федорович.

   — Вот видишь, ты четырнадцатилетнего сотником записал, а мои, Карпов и Герцов, старше, — усмехался младший Платов. — А что не ко мне? Что Янов — на Кубань, что я — на Кавказ…

   — С Яновым надежнее, — поднял глаза Иван Фёдорович и своей усмешкой сбил усмешку Матвея. — Ты вот что… Ты запиши к себе хотя бы хорунжим моего Сашку Чудина. Он со мной везде был, все знает, вроде твоего Арехова. Это не твои… чжигиты…

   В мае 1782 года полк Матвея Платова вместе с другими донскими полками наконец-то выступил на Кавказскую линию. Вновь началась служба.

   Об очередной службе Матвея Платова на Кавказе известно крайне мало. В. А. Потто, собравший в своей многотомной «Кавказской войне» данные о всех мало-мальски известных людях, участвовавших в тех событиях, и детально описавший бой при речке Калалах, больше Платова на Кавказе не упоминает, более того — пишет: «Дальнейшая служба Платова не принадлежит Кавказу».

   Однако послужные списки «чиновников» платовского полка говорят нам иное. Стоял полк на Кавказской линии, на речке Лабе, дрался с черкесами и чеченцами. Платов двигал вверх взятых с собой юных дружков. 4 января 1783 года был произведен в есаулы восемнадцатилетний Аким Карпов, брат жены платовского шурина Данилы Ефремова. Есаулом был утвержден Алексей Мержанов, «греческий сын», чей папа подвизался на Темерницкой таможне. Из послужного списка Мержанова видно, что боев было немного. В феврале 1783 года — перестрелка с «закубанцами», а в сентябре того же года — четырехдневное сражение с чеченцами. Речь, видимо, идет об известной экспедиции генерал-поручика графа Павла Сергеевича Потемкина, двоюродного брата светлейшего князя Таврического, который в это время командовал Кавказским корпусом. В марте 1783 года он сжег аул Атаги и положил четыреста чеченцев в Ханкальском ущелье. Но дальнейшее строительство им укреплений на кабардинской земле вызвало новое «единодушное неудовольствие всех терских племен». Не только кабардинцы, но и лезгины, чеченцы и кумыки пытались помешать работам. Осенью 1783 года русские войска перешли Сунжу. Сам Потемкин штурмом брал Ханкальское ущелье, а отряд генерала Самойлова шел дремучими гехинскими лесами, «и битвы гремели на берегах Валерика, Гойты, Рошны и Гехи», — пишет Потто. На этих четырех речках и дрался, видно, четыре дня полк Платова. «Чеченцы на время присмирели. Вся экспедиция эта окончилась в несколько дней…»

   Поздней осенью того же 1783 года пришло печальное известие: 15 ноября скончалась жена Платова, Надежда Степановна.

   Был ли он в отпуску дома в связи с этим траурным событием, Бог весть. Но 1 июня 1784 года с Дона посылаются новые полки сменить на Кавказской линии четыре полка походного атамана Дмитрия Иловайского; среди сменяемых — полк донского полковника Матвея Платова.

   Может быть, потому не замечены оказались новые платовские подвиги, что как раз в это время, в 1783 году, все внимание современников было обращено на другие очень важные и очень кровавые события.
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    Глава 6

    НОГАЙЦЫ, ЦАРСКАЯ ЛАСКА И АДРИАН ДЕНИСОВ
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В 1783 году Россия присоединила Крым, а на Кубани были разбиты и уничтожены ногайцы.

   Лет за двенадцать до этого переселила Матушка-Императрица из Бессарабии на Кубань четыре ногайские орды, тысяч двести, а то и триста. Переправились они через Дон и стали за Кагальником между черкесами, калмыками и казаками. А степь — она не бескрайняя. Тут и так до этого три орды ногайские кочевали. Десять лет прожили пришельцы мирно. Изредка с черкесами цапались, за Кубань их прогоняли. А потом началось…

   Год был голодный. Зима морозная. У казаков полмиллиона голов скота пало, а у ногайцев и не счесть. Летом — саранча с калмыцкой стороны…

   Запросились ногайцы на Маныч, на казачьи угодья. Сборища начались и передвижения массами. Как водится, меж собой задрались, да еще и поветрие пошло.

   Казаки сами сена почти не запасали, на сенокос по повинности выходили, целый полк для этого снаряжали. Что скотина под снегом найдет, то и ее. Так что ногайцев к Манычу, к богатым местам, Войско и близко подпускать не хотело. Разрешил им Иловайский кочевать по Кагальнику и Егорлыку, к Манычу на двадцать верст не подходить.

   Зимой все ж столкнулись. Изранили татары какого-то казака. Кинулись донцы: «Согнать!» Подскакали к кибиткам, глядь — гибнут ногайцы от стужи и голода, просят: «Хоть режьте нас, но не дайте скоту погибнуть…»

   Летом приехал на Дон Суворов, а зимой ездил Иловайский в Херсон, к Потемкину, вернулся и обнадежил:

   — Конец ногаям!

   После Пасхи через Дон по понтонному мосту пошли на Кубань русские войска.

   Ходили старые казаки по Черкасску, пугали:

   — Вот поглядите! Татарву прикончат — за нас возьмутся.

   Через чего ж это?

   — Только нам и ласки, пока на рубеже стоим…

   Ногайцы перепугались, повторно России присягнули. Стали Суворов и Потемкин их «добровольно» на Урал переселять. Султаны ногайские плакались, просили, чтоб их на Маныче оставили. Тут уж казаки уперлись. В верхах в конце концов решили поселить ногайцев на левом берегу Волги. Вести их на Маныч, на Сал и над Доном до Царицына. Богатые уйдут, а байгушей, кто останется, расписать по станицам, в казаки поверстать. Донцы же, зная за ногайцами, что они «легкомысленны, лакомы, лживы, неверны и пьяны», выставили к границам Войска поголовное ополчение.

   Переселение началось. Но, выйдя на топкую речку Ею, ногайцы взбунтовались, повернули и стали прорываться обратно на Кубань. Русские нажали на переправе и устроили побоище. Кибитки ногайские увязли, степняки, порезав в отчаянии скот, порубив жен и детей, ушли налегке, верхами, укрылись за Кубанью.

   Суворов за неудачу с переселением получил выговор…

   Ясно стало, что ногаев в покое оставлять нельзя, они теперь озверели, будут мстить и все разорять. Только донцы на Кагальнике успокоились — Иловайскому от Суворова приказ: десять полков в ночь под Покров выставить скрытно к устью Лабы.

   Набрали донцы молодняк, пополнили им полки. Для молодых первый поход, как сон или сказка. Шли всем войском по золотой, сухо блестящей степи. В назначенный час стекли беззвучно в кубанскую пойму. Здесь уже ждали их три полка казачьих, пехота, кавалерия, сам Суворов.

   Лазутчики донесли: стоит орда за Кубанью, у Керменчика, растянулась по-над Лабой верст на десять. Не медля, начали переправу — 75 сажен чуть ли не вплавь — на ту сторону обмелевшей Кубани. Пока пехота отогревалась, казаки пошли вперед. Крались, затаив дыхание, беззвучно, невесомо… На рассвете накрыли ногайцев.

   И пробуждением от чудесного сна были атаки и резня жестокая, когда не щадят ни стариков седых, ни детишек малых. Одни сутки решили все дело.

   Пригнали казаки на Дон тридцать тысяч коней, сорок тысяч голов скота, овец без счета. Четыре тысячи ногайцев привели и разобрали в работники, в рабство. Давно такой добычи не было! Закубанские черкесы ногайцев добили. Забирали их тысячами, двух ногайцев на одну лошадь меняли. Исчезла орда, как слизнуло ее.

   Перестал Дон быть пограничной чертой. И впрямь стал он «тихим» и «задремал, как старец, утомленный многолетними боевыми трудами». Жизнь пошла иная, и времена наступили новые. Но это еще не известно, что лучше.

   В 1784 году Матвей Платов вернулся с полком с Кавказской линии в новый мир и в новом качестве, молодым вдовцом. И всем это бросилось в глаза. Жизнь свою и чувства он от людей не скрывал, и все видели, когда он был пламенно влюблен, или только что счастливо женился, или собирается, или, потеряв супругу, горем убит.

   Но безвременную потерю Матвей перенес мужественно. Как там У Льва Толстого? «Нет, жизнь не кончена в тридцать один год, — вдруг окончательно, беспеременно решил князь Андрей…»

   И Платов в том же году женился на Марфе Дмитриевне Кирсановой, вдове полковника Павла Кирсанова, дочери известного всем и каждому на Дону Дмитрия Мартынова, взял ее с двумя детьми. Был «ефремовский зять», стал «мартыновский».

   Ефремовы и вся их родня надулись. Родной брат Павла Кирсанова, Сидорка, собственно, Ефремова и «посадил», доносов на него настряпал. Выходит, что переходил Матвей Платов из лагеря в лагерь.

   Власти мартыновской предела не было, богатству — исчисления. Тут лихому Платову и чины пошли. Из донских полковников пожаловали его в армейские майоры, а там и в подполковники. Но главное, сохранив ефремовское приданое, взял он за Марфой Дмитриевной немало и стал одним из богатейших на Дону людей.

   Жена, Марфа Дмитриевна, была моложе его на семь лет. Платову она, видимо, нравилась, и он желал соответствовать. Когда перешел он из церкви Петра и Павла в прихожане «аристократической» Воскресенской, то, записываясь в исповедальной книге, скостил себе четыре года. И она исправно рожала ему детей. Помимо двоих от первого мужа, еще шестерых Матвею Ивановичу родила.

   Опираясь на обрывочные сведения, представим и даже домыслим, какой была Марфа Дмитриевна. При богатстве и связях отца и при собственных средствах она спокойно могла бы вывести в люди детей от первого брака, но, видимо, страдала, оставшись в одиночестве, без ощущения близости, без осязания тепла. Опять же — всего двадцать четыре года женщине. Потому и вышла за Платова, вдовца, с ребенком, семь лет разницы…

   Внешне она представляется стройной, худощавой, с умными красивыми глазами, привлекательная, и в зеркало, наверное, частенько заглядывала. Тиха, бесшумна, спокойная, чистенькая, с прекрасными манерами. Морально чиста, правдива, но не наивна.

   Мы знаем, что все огромное хозяйство она взяла на себя, и Платову ни о чем не надо было заботиться. У нее в руках, видно, был и семейный бюджет.

   В наследство от отца получила она острый, язвительный ум, речи ее были с подтекстом, и выговаривать могла за какую-нибудь мелочь, становясь колкой, ехидной. И если уж упиралась, то ничего ей не докажешь.

   Любила птичек и кошечек, а попрошаек, нищих и бездельников презирала.

   Вечно болела (когда муж отсутствовал): желудок, голова, ноги, кашель нехороший…

   Но при всем при этом была Марфа Дмитриевна спокойна и хладнокровна, не хныкала и помощи не просила, сама помогала. Представляется, что взаимоотношения ее с мужем более напоминали дружбу, чем любовь.

   Он любил покрасоваться, а она любила им полюбоваться. Прекрасная пара!

   После свадьбы тесть, Дмитрий Мартынович, отмеченный самим Потемкиным и поставленный по его указу непременным войсковым судьей, уехал на два года в Петербург с ходатайством Войска Донского об утверждении границ Земли Донских Казаков. Остался Матвей сам себе хозяин. Отлучался часто: то поголовный поход на волков, расплодившихся на войсковых угодьях, то всеобщий поход за Кубань на обнаглевших черкесов. Каждый год месяца на полтора собирали всех, кто дома на льготе сидел, шли, гоняли хищников, иной раз до снеговых гор доходили.

   А когда, наскакавшись, являлся он домой, то встречал верность и преданность, готовность к любви, никаких сцен ревности и справное хозяйство.

   Родилась дочь Марфуша…

   Детей Матвей всегда любил и жалел. И пасынка Павла, и падчерицу Екатерину всегда наравне со своими отличал, одаривал.

   В 1786 году половодье было невиданное. Помер как раз бригадир Краснощеков — Царствие ему Небесное! — так два месяца без погребения лежал, ни лоскутка земли в островном Черкасске для могилы найти не могли. Так и назвали тот разлив Краснощековской водой.

   Матвей Платов в «Краснощековскую воду» хоть дома посидел, в семье, пока не уехал вновь и надолго. С Кубани, куда Матвей ушел с полком в очередной раз, его вытребовали в начале 1787 года.

   В Войсковой Канцелярии было суетно. Все ждали возвращения Мартынова с утвержденной картой войсковых земель. И не только Мартынова. Все должностные лица во главе с атаманом Иловайским в то же время готовились куда-то ехать.

   В Канцелярии Платов перехватил знакомого писаренка, Ваську Миллера:

   — Что за беготня?

   — Царицу встречать, царица едет…

   — К нам, на Дон?

   — Упаси, Боже!.. В Таврию…

   — А-а…

   Императрица Екатерина Великая еще в январе выехала из Петербурга в Киев, где ждал ее верный Потемкин, и там в окружении блестящей свиты, своей и потемкинской, проводила время на балах, ожидая, когда вскроется Днепр, чтобы продолжить путешествие на судах.

   Весь юг империи, как наэлектризованный, ждал, когда же двинется в путь августейшая путешественница, готовился встречать, вожделел наград и трепетал перед возможными карами.

   Атаман Алексей Иванович Иловайский с супругой и толпой родных и близких, Иван Каршин со степенными казаками и всеми войсковыми регалиями, несколько полков, спешно снятых с Линии, и войсковой есаул Иван Родионов с особой пятисотной командой лучших доброконных казаков двинулись, прихватив еще и калмыцкий отряд, в сторону Перекопа в самом конце месяца.

   Степь у Черного моря уже расцвела. Неисчислимые стаи птиц кочевали на лиманах; взлетая, закрывали половину неба. Лебеди, утки, кулики. Дальше в степь появились стрепеты, жаворонки, шныряли бесстрашно лисы в поисках легкой добычи.

   У Каменного Моста донцы стали табором. Всего собралось тысячи три с половиной. Раскидали дозоры, назначили дежурства. С изумлением оглядывались на невиданную по размаху работу, которая кипела в новоприобретенной[63] Тавриде.

   Переселенцы, потемкинские рабы, собранные с украинских городов однодворцы поднимали и возделывали сроду непаханную землю, мостили дороги, прорежали леса, превращая в парки, возводили арки и целые дворцы. Солдаты из блестящих лагерей в форме нового покроя ежедневно упражнялись в маршах, стрельбе, сложном маневрировании; орали до хрипоты офицеры, но мордобоя особого не было заметно…

   В ожидании оглядывали себя, подтягивались, шли первые прикидки: всели по достоинству представлены, нет ли ущемления какому роду или станице.

   Матвею черкасские ребята в первый же день, как разместились, сказали:

   — Тут одни Денисовы да Иловайские. Черкасню задвигают. Крутит чего-то атаман…

   Да, бывало, красовался Черкасск на одиннадцати станицах, как Рим на семи холмах. Богатели казаки, расцветали, переплетались (роднились фамилиями). В Гражданском правительстве пухли папки дел гражданских: заняли… перезаняли… втемную всучили… В Скородумской при «кроткой Елисафет» даже деньги фальшивые делали, был такой — Гуселыщик, воровских денег мастер. Черкасня — Грековы, Яновы, Мартыновы, Кутейниковы — насквозь родные и кумовья, все захватили, все Войско в кулаке держали. Столица! Иных станиц казаков левой ногой отпихивали. А те, провинциалы тщеславные — Красновы, Денисовы, — лезли, места себе выцарапывали или в Россию пускались, во все тяжкие, и знатную карьеру себе там делали.

   В Таврии встречали императрицу полковые командиры Карп Денисов, Петр Денисов, Илья Денисов, Петри Павел Иловайские, Василий Орлов, и в полках их все те же Денисовы и Иловайские, только выростки. Подполковник Карп Денисов с сыном Логгином и двадцатидвухлетний войсковой старшина Павел Иловайский, атаманов племянник, конвоировали Ее Величество во главе двух полков от места высадки и до самого Перекопа. Иван Родионов пятисотную команду разбил на подставы, чтоб никакой задержки царице не было.

   Спускалась по Днепру вся компания на 80 судах, в Кременчуге смотрели потешное сражение, данное войсками генерал-аншефа Суворова, достигли Херсона и двинулись степью.

   Войско Донское во главе с самим атаманом встретило императрицу «уклонением знамен» далеко в степи и сопровождало до Каменного Моста, где приветствовала ее салютом донская артиллерия, а казаки изобразили общую атаку с гиком, свистом и стрельбой.

   Здесь же, в заранее разбитом лагере, отведывая от местных блюд, Екатерина знакомилась с Алексеем Ивановичем Иловайским и некоторыми донскими штаб-офицерами.

   Какая-то юркая личность из потемкинского окружения расставила представляемых по парам, подбирая по росту и даже внешнему сходству. Матвей Платов попал с Василием Орловым. Оба рослые, темноволосые, горбоносые, но у Василия глаза темные, горячие, и сам потушистее, Матвей же стройнее и глаза холодновато-голубые.

   Императрица, одинаково ласковая со всеми, милостиво улыбнулась представляемым и сказала кому-то из свиты:

   — А что, Левушка, каковы у князя Григория казаки!

   Платов и Орлов, поклонившись, отступили в угол. Следующая пара явилась пред светлые очи.

   На другой день перед отъездом представлялись государыне и были пожалованы к ручке жена атамана (урожденная Дячкина), дочь его и жена бригадира Денисова (урожденная Чернозубова), а также сам атаман и многие донские чиновники.

   И Платов царице руку целовал, и улыбнулась она ему, словно узнала. Рассаживалась свита, с кем-то кто-то прощался, а Матвею уже шептали:

   — Ты царице понравился. Езжай заследом… Ничего, главное — Потемкин за нас…

   Поскакали в Перекоп. Там под надписью: «Предпослала страх и принесла мир» на городских воротах Императрица сказала несколько хвалебных слов, а потом за завтраком особо был представлен ей бригадир Федор Денисов, среброкудрый красавец, страшный врагам, который должен был конвоировать Ее Величество с отборной командой в пределах Таврической области.

   — Переплюнули Денисовы, Федьку подставили. Ну, этот своего не упустит, — разгоряченно шептали Матвею увлеченные черкасцы.

   Поскакали далее по Крыму блестящие кавалькады. Федор Денисов, вызывая невольное восхищение, картинно рысил, чуть приотстав от Императорской кареты. Видный, ловкий, учтивый и находчивый, должен был он сделать во время этой поездки блестящую карьеру…

   Иловайский, довольно потирая руки, стоял в толпе радостных донцов.

   — Облагодетельствовала матушка… Обсыпала наградами… Вечно Бога молить…

   Тесть, Мартынов, не выказывая особого восторга, но, увлеченный общим возбуждением, отвел Матвея в сторону:

   — Всем чины новые дала. Тебе тоже, — заговорщицки понизил голос. — Присматривай ребят… из наших… Дело одно затевают… Пока помалкивай…

   Матвей согласно кивал. Новая, сдобренная интригами жизнь, та же, что при долгоруковском штабе, но неизмеримо пикантнее и прекраснее из-за присутствия самой Императрицы, да иностранцы, тонкие, насмешливые, заметные среди расфуфыренного царского окружения, что придавали всей этой жизни новый заморский аромат, — все это привлекало, манило его, заставляло невольно оглядываться на покидаемые, опустевшие и притихшие места царской стоянки.

   Шумно и радостно тронулись донцы в обратный путь. Чиновники — с чинами и орденами, остальные — одаренные сукном. Платов несколько раз спрашивал вроде невзначай тестя, что задело начинается, на что ребят подбирать, подговаривать. Мартынов отмалчивался, тугое пузо поглаживал. Тоже еще тот упертый дядя. При Петре Великом, после страшных булавинских дел, хвастал один атаман, Наум Мартынов, нимало расправой не напуганный, есть-де у нас донские вольности, а если царь будет непорядком смотреть и поступать, то хвалился царя смирить. Что с тем Мартыновым стало, неизвестно, но и этот, войсковой непременный судья, не хуже.

   Только вернулись, не успели оглядеться, настиг Матвея Платова ордер от князя Потемкина явиться в Екатеринослав за новым назначением. «Ага! — но так и не мог придумать, на что мог всесильному князю понадобиться. — Либо в какую-нибудь глухомань походным?..»

   В Екатеринослав, городишко на берегу Днепра, Платов прискакал в полуденное время, а к Потемкину попал в обед. Дежурный офицер провел Матвея мимо парных часовых в полутемную комнату, переполненную и шумную. Распахнутые окна не могли рассеять духоты. Во главе низкого стола, на диване, сидел мужчина лет пятидесяти, одноглазый, в распахнутом на груди халате, и задумчиво жевал, подперев рукою двигающуюся челюсть, отчего вместе с челюстью размеренно двигался кулак.

   На рапорт Платова он поднял один ставший пронзительным глаз, который сразу же потух, потускнел, левой рукой вяло провел над столом:

   — Садись, казак, обедай с нами, — и повысил голос: — Эй, Петруха, подвинься, усади полковника!

   На краю стола один из ординарцев, молоденький носатый инородец, молча потеснился, высвобождая место. Слуги подскочили с прибором.

   Халат Матвея не удивил. В Черкасске и ближних станицах в халатах даже в церковь ходили. Удивило обилие блюд, редких даже у Долгорукова. Одни он угадал с первого взгляда, другие так и не смог опознать. Осетрина, устрицы, маслины, сыры стояли вперемешку с дымящейся медвежатиной. Хозяин отдавал должное дичине, сам жевал темную зайчатину, заедал ее хлебом с чесноком. Крошки сыпались на волосатую грудь, и он иногда их лениво смахивал. Разноцветные настойки, водки соседствовали с закупоренными бутылками шипучего. И то и другое пилось так же вперемешку. Какие-то бабы, и благородного вида, и попроще, сидели меж офицеров и особо густо вокруг самого Потемкина. По правую руку от светлейшего сидел не замеченный поначалу Матвеем бандурист.

   Обедали долго, до поздней летней темноты, временами Потемкин что-то вспоминал и посылал куда-то сидевших за столом ординарцев. На освободившиеся места садились беспрестанно появлявшиеся новые люди, те же вернувшиеся ординарцы или новоприбывшие чиновники, вроде Матвея. Неторопливо и постоянно вершилась целая сотня дел. Дежурный то и дело подводил кого-то к Потемкину, рассаживал, уводил, здесь же в уголку писал бумаги.

   Матвей поначалу приглядывался, потом поймал на себе повторно молниеносный взгляд хозяина, пригладил усы, взял ближайшую бутылку с настойкой, понюхал: — «Рябина?..» — набултыхал себе полный бокал, выпил, подкатывая глаза, набычился, отмахнулся, аж плечами передернул.

   — Закусывай, — гулко подсказал Потемкин.

   Сидевший рядом инородец «Петруха» подвинул что-то кисло-овощное:

   — Кушайте, полковник.

   Матвей, закусывая, шарил глазами по столу, сказал, не прожевав:

   — Ох и добрая у вас водка, ваше-ство!

   — А ты думал… Подлей ему вон из того графина, — указал Потемкин кому-то из офицеров.

   Офицер, перегибаясь через стол, налил Платову в рюмку чего-то едко-зеленого. Матвей и этого дёрнул и сквозь навернувшиеся слезу взглянул на хозяина, но тот, успокоенный, больше не обращал на Платова никакого внимания до самого конца обеда.

   Когда вставали и расходились от стола, дежурный офицер тронул Матвея за рукав и указал главами на боковую дверцу. Входя в нее, Платов наткнулся на какую-то молодую женщину, тоже замешкавшуюся, и долго обходил ее.

   — Это моя племянница, — объяснил из глубины полутемной, освещенной факелами комнаты Потемкин. — Попов, подай бумаги… Подойди ближе, казак.

   Попов, правитель потемкинской канцелярии, подал хозяину несколько листов.

   — Думаем мы тут новое казачье войско создавать, Новодонское, а может, и проще — Екатеринославское, а тебя — наказным атаманом. Возьмешься?

   Матвей утер усы и сказал:

   — Возьмусь.

   Потемкин вглядывался в поданный ему лист и объяснял:

   — Здесь, на Украинской линии, однодворцы поселены. Мы их всех обратим в казачье звание и составим особый казачий корпус по образцу Войска Донского. Мало будет — еще людей нагоним. Твоя задача — сформировать из них полки по образцу донских. И быстро. Война скоро начнется… поторопись! Все мелочи тебе Попов расскажет. И про деньги тоже. Если что — заходи безо всякого, по-простому, — тут он потянулся и почесал волосатую грудь. — Выпьем, закусим… Тут бабы красивые есть… Давай, приступай!

   Так началось формирование одного из многочисленных, недолго существовавших казачьих войск, на которые богат был Екатерининский век. Из однодворцев Украинской линии, из чугуевских казаков, калмыков и татар, из бугских и ингульских молдаван, валахов и иных сбежавших от турок христиан, поверстанных в казачье звание, из потемкинских рабов с заднепровских поселений, из старообрядцев, мещан и цеховых Екатеринославской, Вознесенской и Харьковской губерний стал Матвей Платов создавать новое войско наподобие Донского.

   Полки велено было разворачивать с размахом, более тысячи сабель. Началась перепись, оставляли в семье по одному работнику мужского пола из числа годных, остальных записывали в полки. Получил Матвей несколько новых мундиров, как образец, на остальные — немеряное количество сукна, получил седла, ремни, распределил все меж приехавшими с Дона малочисленными помощниками, себе оставил на свой собственный полк. Инспектировал подошедшие с Дона команды, чтоб новообращенных обучать. Казаки добрые, а чиновников мало. Намучился с табунами пригнанных лошадей: много было неуков, злых, брыкучих… В общем, пошла работа.

   Война застала ее в самом начале, 12 августа. Объявить-то ее объявили, войну эту, но долго еще собирались и та и другая стороны, силы копили, новые полки набирали.

   На Дону с 20 августа запретил Иловайский все отлучки, чтоб на ярмарки в Лугань, в Урюпин — ни ногой. Устроили перебор, станичные списки сличали: этот годен, а этот уже все — «выслужил лета, имеет в голове шум и два сына на службе».

   В сентябре война началась по-настоящему. Русские войска перешли Кубань и предали огню селения поддержавших турок закубанцев. Там же встретили их силы шейха Мансура, «пророка», мутившего весь Кавказ. Дело растянулось на несколько дней. Сам походный атаман Янов, в чьем полку служил младший Платов — Петр, получил две стрелы в голову.

   Братца Петра Матвей выписал к себе в Екатеринославское войско: «Ну что? Где надежнее?», но здесь, в Екатеринославской армии, возглавляемой Потемкиным, в самом конце сентября задрались всерьез: турки высадили десант на Кинбурнской косе, и если бы не Суворов, рассекли бы русские силы на две части.

   Больше до конца 1787 года больших сражений не было. «Весной начнем, — говорил Потемкин. — Готовь новое Войско». Платов, одобряемый и ободряемый светлейшим князем, из кожи лез.

   Создавал Григорий Потемкин казачьи части, и не одно Екатеринославское Войско при его наместничестве было создано. А старейшее Запорожское Войско, признавшее, по легенде, его своим, «Грицьком»[64], разрушил и не поморщился. Был ли он романтиком казачества или провозвестником военных поселений, этаким «блистательным Аракчеевым»? Скорее был он обычный прагматик, сын своей эпохи. Сама жизнь диктовала определенный тип поселений на приобретенной земле. Живут, землю осваивают, а если надо, обороняются лучше регулярного войска, защищают не абстрактную родину, а свой родной двор, жену, детей, худобу.

   Прибыли с Дона знакомые ребята на вакантные должности полковых командиров, а полков намечалось не менее четырех, и сразу же возродилось извечное противостояние между «верхом» и «низом», черкасней и «провинциалами». Никак полки поделить не могли и не хотели. Сам Платов полк формировал, Иван Родионов полк получал, явившись к Потемкину с донесением от Кубанского корпуса, Петро Мартынов, новый родственник платовский, привел с Дона казаков новоприборных обучать и сам полк получил, а четвертым прислали Адриана Денисова, племянника Федора Петровича, того, что императрице в Таврии очень понравился. Денисовы и Мартыновы — извечные супротивники.

   Адриан Денисов происходил, как и дядюшка его, Федор Петрович, из пятиизбянских староверов и был в эту породу упорен, храбр и упрямо честен. Отец его, Карп Денисов, вместе с платовским отцом, Иваном Федоровичем, участвовал в Петергофском походе, а в 1775-м, уходя с собственным полком на службу в Санкт-Петербург, взял с собой двенадцатилетнего сына Адриана и отдал его в столице в учение. Учился юный Денисов по-французски читать и писать, а кроме того, изучал математику. Окончив учение, благодетелю Григорию Потемкину письмо благодарственное своей рукой с французской книжки списал, не вникая в смысл. Потемкину — а может, и секретарям его, — письмо маленького казака понравилось. Тринадцати лет записал отец в свой полк, через год дал чин есаула, а когда возвращались со службы, получил семнадцатилетний Адриан Денисов чин армии поручика. И Потемкин его знал, и граф Петр Иванович Панин, а когда в Черкасск он после службы явился и атаману представлялся, пригласил его Алексей Иванович к обеду, на котором молодой поручик удивлялся красоте девиц и прекрасным танцам, после обеда последовавшим.

   Двадцати лет отправился Адриан Денисов на службу в Крым в полк дяди Тимофея Петровича, а походным атаманом там был дядюшка Федор Петрович. Батюшка, Карп Петрович, дал ему «на подъем» тридцать рублей денег и не приставил ни одного слуги. На робкий вопрос ответил, что сам он, начав служить, от отца своего и сего не получил, ныне же имеет двести душ крепостных… Полк, в котором Адриан службу нес, был брошен на Днестр, а потом совершенно нежданно в Петербург, в разъезды и караулы. Потемкин, помнивший и отличавший Адриана, взял было его к себе в ординарцы, но служба у всесильного вельможи, которой многие тогда добивались, юному Денисову не понравилась, он отпросился у удивленного Потемкина, получил чин войскового старшины и уехал домой, где искал счастья в семейной жизни. Жену ему взяли в Дубовке, в Волжском казачьем Войске, у чиновника Персиянова, но здоровая вроде девка после свадьбы сразу и на всю жизнь слегла, и ошарашенный таким невезением Адриан Денисов отправился на очередную службу в Новодонское Войско, в село Алябьевское, где и представился Матвею Платову.

   Был Адриан статен и крепок, но лицом худ и болезненно-бесцветен, щеки впалые, губы тонкие, сомкнутые, в Денисовых светловолос, бледен, вроде только-только Великий пост отговел. Платов его обласкал и обнадежил, как мог, когда хотел перетянуть кого-то на свою сторону, но внутренне насторожился. Сам он не был в вере особо крепок, доверялся приметам, снам, предсказаниям, а упертых староверов, вроде Денисова, не понимал и не то чтобы опасался, но все-таки был с ними настороже.

   Денисов въелся в работу, трудился до изнеможения, болел, кровь ему пускали. Наезжал к Платову, присматривался, искренне почитал Матвея за начальство. Матвей и вправду был на месте. Замашки начальника и опыт приобретенный пошли впрок, и служить при Потемкине, если уж ты князю понравился, было одно удовольствие. Чем дольше служил, тем больше нравилось. Приглядывался Платов к своему начальнику и восхищался этим человеком.

   Любил тот по-детски пышность, в то же время оставался прост, горд, но обходителен, хитер, но со многими доверчив, скрытен, но часто откровенен, скуп, но если полюбит кого, ничего для того не пожалеет. Если захочет, всех затмит. Одежда, ордена, алмазы величины необыкновенной… Праздники без всякой причины давал. «Что отмечаем, Ва-ство?» — «Сто лет русской балалайки…» Потом вдруг находил на него «стих», и заваливался светлейший на софу, лежал босой и с ближними своими в карты или шахматы по неделям играл. Матвея сажал напротив и все удивлялся: «Как ты мои карты угадываешь? Подглядел?» — «С чего вы взяли, Ва-ство? Все по-честному, вот Попов свидетель…» — «Он их запоминает, — подсказывал Попов. — Я видел, он в уме считает». — «Запоминаешь, Матвей?» — «Да чего их запоминать, Ва-ство? Их всего ничего, тридцать шесть…»

   Копировал Матвей потемкинские замашки и даже материться стал, чего с детства не позволял себе. Раз ворвался к князю:

   «Ва-ство, пропадаю… По счетам платить, а казначейство наше денег войсковых не дает». — «Отношение носил?» — спросил Потемкин, не оборачиваясь (в шахматы проигрывал). — «Носил. Говорят, что нету». — «Дай-ка…» Взял Потемкин и написал поперек отношения: «Дать!» Молча подал Матвею через плечо. Деньги в тот же день выдали. Носатый инородец «Петруха», а по службе подпоручик князь Багратион, объяснил удивленному Платову: «Народ такой. Когда по-хорошему просишь, плохо понимают». Запомнил Матвей, стал крыть чиновников, особенно — интендантов, отборным матом, кулак под нос совать, и впрямь веселей дела пошли.

   Новое войско приобрело вид. Донских казаков, прибывших на укрепление, растрясли один к десяти среди местных. Военными делами заправляли донские старшины, гражданскими — губернские власти. Определенного положения о новом Войске написать не удосужились, и донцы с Платовым во главе управляли по обычаю или по произволу. Сказал на Рождество Потемкин Платову: «Сформируешь полки за три месяца, дам тебе Владимира третьей степени». Платов и старался, опираясь на верных людей.

   Петро Мартынов вернулся к донцам, а брат его, Андрей Мартынов, принял полк в Екатеринославском Войске и малолетнего сына Алешку к себе записал. Платов новому родственнику послал в помощь казака Арехова, Василия Быхалова, а заодно писучего Ефтефия Черевкова, чтоб не интриговал и козни не строил: Черевков всю жизнь к Денисовым склонялся — пусть у Мартынова послужит.

   Себе в помощь выписал Матвей Ивана Кошкина, Ивана Погорелова, ну и молодых набрал, облагодетельствовал, — Марка, двадцатилетнего сына Ивана Родионова, к себе в полк есаулом записал, восемнадцатилетнего Степана Грекова тоже; ребята хорошие, но надежда на их слабая, пришлось Петра Семерникова от Петра Мартынова переманивать, есаулом ставить.

   Батюшка Иван Федорович, оставленный за преждевременной старостью дома, слал к Матвею родню, протежировал. 1 марта заявился к Матвею казаком четырнадцатилетний Ванюшка, племянник двоюродный…

   У Ивана Родионова — та же песня. Один Адриан Денисов сам как-то обходился. Начальников в сотни решил по-казачьи избрать — по два на сотню, — лишь бы грамотны были.

   Весной полки худо-бедно, но были сформированы. Платов устроил им смотр. Казаки были на лошадях, артельные повозки — в наличии. В полку Денисова проверял посотенно: одежду, лошадей, выездку… Обученные Денисовым новоизбранные, стоя на седлах, начали прыгать через рвы.

   — Ты всех донских в одну сотню свел? — спросил Матвей.

   Денисов бесстрастно скомандовал:

   — Пятая сотня, на препятствие… Ступа-ай!..

   И пятая сотня начала на седла ногами становиться…

   Платов Денисова благодарил, обнимал и обещал Владимира 4-й степени.

   В апреле полки выступили на подножный корм к Елисаветграду, где им устроили учение, и сам Потемкин наблюдал с крепостного вала за «эволюциями». Платову сказал:

   — Молодец, Матвей! Орден получишь, как я и обещал. Подготовь список, кого наградить или произвести.

   Но когда Матвей такой список представил, уперся:

   — Федька Денисов моих недругов верный клеврет. Я Карпа ихнего из армии попер. А ты мне младшенького подсовываешь? Не ожидал, брат…

   — Лучший командир…

   — Гони его в шею! Он в сражениях участвовал? Кто его назначил?

   — Да вы ж и назначили…

   — Всё. Убрать. Полк его отдай Павлу Иловайскому, он парень хороший и офицер исправный. Пусть Денисовы с Иловайским столкнутся.

   — Как же я Денисову скажу?..

   — Ничего, скажешь. Пусть повоюет, волонтером пусть идет, без команды.

   В тот же день молодой майор Павел Дмитриевич Иловайский, прихватив двух малолетних братьев, Гришку и Степку, записанных сотниками, поехал к Денисову принимать полк.

   Денисов на другой же день явился к Платову, непосредственному начальнику своему, за справедливостью. Другой бы рыцарски обиделся и ушел в волонтеры, чтоб превзойти всех и назло самому князю Потемкину добиться его княжеской похвалы. Не таков был Адриан Денисов.

   — Вижу, что невесел ты, Матвей Иванович, и занят делами. Извини, что беспокою. Матвей Иванович! Почему у меня полк отбирают?!

   Платов так ничего и не успел придумать и сначала опрометчиво поклялся всеми святыми, что ничего не знает и ни в чем не виноват.

   — Да как же, Матвей Иванович! Является ко мне Павел Иловайский…

   Ладно. Отвел Денисова в сторонку:

   — Это воля Потемкина. Я тут ничего сделать не могу.

   — А я как же?

   — Воля князя, чтоб ты шел волонтером, — сказал Платов, проклиная все на свете.

   Денисов, сдерживая нервную дрожь и клацая зубами, ответил:

   — Полк можно у меня взять, но принудить благородного человека влачиться по степям — не думаю, чтоб захотели, а потому я еду домой и буду учиться пахать и жить своими трудами. Так Потемкину и передай!..

   Поехал в Елисаветград не то управу искать, не то жаловаться, рассказывал о своем горе князю Юрию Владимировичу Долгорукову, бригадиру Горичу, кабардинцу, Попову, правителю потемкинской канцелярии, те Денисова жалели и «накручивали» еще больше. С горя он заболел и уехал в Кинбурн, в полк Орлова, лечиться. Оно и понятно — Василий Орлов на дочке Федора Денисова женат.

   Потемкин, командуя целой армией, подрастерялся, как приметил Платов. Армия его, Екатеринославская, стояла один на один с турками. Румянцев с Украинской армией прикрывал Потемкина со стороны вражеской Польши. Потемкин, растерявшись, перед Румянцевым заискивал, прогибался.

   Румянцев, зная слабость и распри поляков, двинул войска с польской границы, огибая потемкинскую армию, и занял Молдавию. Тогда наконец и Потемкин собрался, пошел на Очаков.

   Оставив с облегчением дрязги, отправился Матвей Платов на войну. Новонабранное войско двинулось авангардом, так и назвали его — Корпус передовой стражи Екатеринославских регулярных казаков. Погнали, помели турецкую конницу, загнали в Очаков, и Платов красовался перед созданными им полками. За славой и чинами слетелись к нему многие потемкинские птенцы.

   Писали потом долгие годы писаки по разному поводу трафаретную фразу: «Лихие казаки молодецким ударом…» А как иначе? Так и говорили в древние времена: мол, бегут самодурью в степь в молодечество. А молодцы и бьют молодецки.

   К 1 июля подошел с армией Потемкин и обложил город Очаков по всем правилам. Началась осада, которую благородный Румянцев, не выдержав, назвал «осадой Трои».

   Правым крылом русских войск командовал генерал-аншеф Меллер, положивший начало славному баронскому роду вояк Меллеров-Закомельских, центром — князь Николай Васильевич Репнин, а левым флангом — прибывший из Кинбурга с войсками Суворов. Этот все подбивал начальство на штурм: «Я б этот Очаков еще в апреле взял…» Душу отводил с казаками на шермициях. Изощрялись казаки и мамелюки в лихости. Кто — кого?.. Выскакивали турки из крепости, все норовили Суворова захватить, а тот казаками загораживался. Видят раз: вьется перед русскими рядами бусурман, и не конь под ним, а сам сатана. Суворов — сейчас же: «Братцы, продайте мне этого конишку», и за кошелек. Казаки, не торгуясь, кинулись — приводят коня: «Пожалте деньги!» Озлели мамелюки, налетели. Один было прорвался, но успели, подняли его с седла на пики. Суворов ему, умирающему, из-за казачьих спин — ручкой: «Что, брат? Взяли?»

   Потемкин не спешил, ждал, что турки, потеряв флот, сами ему город сдадут. Съехались в лагерь знатные господа и обольстительнейшие женщины, вроде как на пикник. Музыка гремела. Праздники устраивали под сенью крыл Амура — смертельная опасность от турецких ядер, постоянные сцены гибели и страданий обостряли инстинкты. Помимо турецкой крепости Потемкин не менее рьяно осадил некую графиню, которая из-за присутствия мужа, человека, по мнению всех, ничтожного, светлейшему князю не давалась. Раззадоренный Потемкин обещал в хмельном образе ближним своим, в том числе и Матвею Платову: «Я эту фортецию возьму и в честь удачного приступа салют устроим. Будьте наготове!»

   Раз завлек он бедную графиню в палатку, где и пала она жертвой его низких домогательств, а обделав дело, дернул светлейший особый шнурок, предупрежденные сообщники дали знак, и пушкари, с утра стоявшие наизготовку у батареи, отсалютовали на весь лагерь орудийным громом.

   Муж несчастной (а может, и счастливой, — кто их, женщин, разберет?) графини, человек острый и безнравственный, лишь пожал плечами и усмехнулся: «Экое „ку-ка-ре-ку!“»

   Однако турецкая крепость еще держалась. Более того, осаждавшие несли потери. В августе пуля чуть не до смерти убила Мишеньку Кутузова, на то время генерал-майора, попала ему в щеку и вылетела в затылок. А там Суворов чуть не погиб. Сбили турки пикет Бугского полка, напали на фанагорийцев. Сцепились, задрались. Стали русские одолевать. Суворов, тут как тут, решил на плечах турок в Очаков ворваться.

   Выскочил он тогда перед казачьей лавой:

   — Ребята, дело смертельное. Кто не виноват чужою женою — ступай за мной!

   Из полка шестнадцать человек и сам полковник за ними поскакали. Дело и вправду страшное вышло. Суворова увезли, в шею раненного. Казаки, однако ж, все целы вернулись.

   Простояли под Очаковом до зимы. И батареи уже возвели, и Березань запорожцы захватили[65]… Снедаемый любовью, честолюбием и страхом князь Потемкин беседовал с музами, переводил «церковную историю» аббата Флери. Заносимые снегом, обмороженные войска рвались на штурм, чтоб хоть какой-то конец…

   Лошади казачьи ходили в степи и гибли, провианта не было, подвоз прекратился — лошади слабы и снег глубокий. В обшитых камышом землянках валялись тысячи заболевших. Среди них — Адриан Денисов, сыпь пошла по всему телу и язвы на ногах… 4 декабря Василий Орлов стал скликать людей в команду сходить к Бендерам, взять языка, а, может, и из еды чего найдется. Денисов поднялся:

   — Я готов. Где-либо умирать надо.

   Двести казаков собрались, повел их капитан Краснов. Побрели кони по снегам, а на высотах, где снег сдуло ветром, шли казаки пешие от великого холода…

   На 6-е, Николин день, назначил все же Потемкин штурм.

   До свету слушали молебен, к 7 утра выстроились, готовые атаковать. Платов с полком — на правом фланге штурмовой колонны Палена. Тысяча спешенных казаков стояла напротив замка Гассан-паши и ретраншемента, двести конных — все, у кого кони уцелели, — маячили сзади, чтоб отбивать турок, если вылазка будет. Здесь же толпились неотличимые от других отрядов запорожцы, что остались верны России. Морозы и голод всех поравняли, все одинаково одеты были. Где-то на левом фланге также мерзли и нудились в нетерпении донцы из полков Машлыкина и Исаева.

   Перед штурмом пришли к Платову проситься сверх комплекта Логгин Денисов, брат Адриана, и донской полковник Андрей Киреев из потемкинских конвойцев. Велел записать.

   Предупреждены были войска, что колонна Палена ворвется в крепость первой и даст три ракеты: по первой снимать ранцы, по второй — полушубки, по третьей — не стрелять, а, полагаясь на штыки, бежать всем на штурм.

   Пален, как водится в таких случаях, все напутал, а может, и схитрил. Запустил сразу все три ракеты, и войска, поскидав полушубки и ранцы, с ревом рванулись к вожделенному городу.

   Штурм длился час с небольшим. Зато грабили город три дня. Поговорка потом была: «Поджился, как под Очаковом». Перепились. На льду лимана бросили сотни турецких трупов. Земля мерзлая, копать некому. Понесет их весною родным берегам…

   Потом уже подсчитали своих битых и израненных. Логгин Денисов получил пулю в голову ниже затылка, но выжил. Иловайских переранили: Павла — в левую руку пулей, Ивана — в левую ногу. Данила Орехов, как и всегда, отличился, байрактара какого-то завалил и пленных Потемкину представил.

   Потемкин уехал в столицу хвастаться, за ним Суворов — жаловаться, что службы не дают.

   Весной уже стали приходить награды за Очаков: специальные золотые знаки на георгиевской ленте «Очаков взят 6 декабря 1788», сабли, Владимирские крестики. Матвей Платов за взятие земляного ретраншемента получил орден Святого Георгия 4-й степени.
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    Глава 7

    КАЗАКИ И ШТУРМ ИЗМАИЛА
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После очаковского штурма, успев заложить Николаев, уехал Потемкин в Санкт-Петербург, где ожидал его блистательный прием.

   Умела Матушка-Императрица награждать верных слуг. Первая, сама, посетила приехавшего в столицу героя. Царедворцы давали в честь его праздники, стремясь превзойти друг друга. Получил он от Государыни сто тысяч рублей, фельдмаршальский жезл, украшенный бриллиантами и обвитый лавровым венком, орден Святого Александра Невского для ношения на груди, прикрепленный к драгоценному «солитеру», стоившему еще сто тысяч рублей, и многие другие награды и подарки. Орден возложила на Потемкина сама Императрица в Придворной церкви после заутрени на Светлое Христово Воскресение.

   Но не обольщался Григорий Потемкин наградами, отдавал себе отчет, перевидав многих женщин, что — да! — нравилась когда-то Императрице восторженность чувств его к ней, но, возвышая его, делала она прежде всего ставку против Панина и Орловых. Теперь ушло то противостояние в небытие, кануло в Лету, Участники попритихли, Гриша Орлов и вовсе умер в помешательстве. Сам Потемкин оказался на месте в новоприобретенной Таврии. А вокруг Императрицы плелась новая сеть, крались к власти Салтыковы, и проходную фигуру их показали светлейшему верные люди: так, ничего особенного — штаб-ротмистр Конного полка.

   Надо бы возле Императрицы своего такого иметь, молодого, красивого, верного. Предлагал Григорий Александрович Ее Величеству обратить благосклонное внимание на адъютанта его Алексея Горчакова Глянула Императрица и сказала с видом знатока: «Картина не дурна, но не имеет экспрессии». Экспрессию ей подавай! «Да ты, матушка, на себя в зеркало погляди! Не молоденькая чай…» — позволил себе подумать Потемкин. Где ж найти такого, чтоб и молод, и красив, и своей игры не начал, и при этом при виде почтенной летами дамы экспрессию проявил?

   После Пасхи осыпанный наградами Потемкин вернулся в армию и привез шесть миллионов на продолжение военных действий.

   Деньги были кстати. После изнурительной зимы и очаковской осады ремонтировали командиры свои полки[66], сводили, переформировывали. Главная провиантская квартира в Кременчуге денег, как правило, недодавала, а когда начальству жаловались, еще хуже получалось. Денег полковники так и не получали, а на словах им обнаглевшие интенданты передавали, что вы, мол, своими донесениями и жалобами корпусному начальству все дело испортили. С Дона за свой счет пригоняли полковые командиры лошадей, раздавали казакам в долг, а потом подолгу эти долги собирали.

   Вернулся Потемкин, вызвал Платова:

   — Как там мое Войско?

   Платов стал жаловаться, но с усмешками, перемежая жалобы рассказами о возлияниях и амурных похождениях лихих своих казачков.

   — У тебя в полку в бегах много числится?

   — Девятнадцать.

   — Ого! У тебя и офицеров столько нет… — Потемкин задумался и повелел: — Придумай, как переформировать, чтоб полнокровные полки были и чтоб не стыдно показать. Деньги есть…

   В июне из Чугуевских казаков Павла Иловайского создали особый Конвойный полк при князе Потемкине, и Иловайский остался им командовать. Бугский полк не тронули, а из екатеринославских сколотил Платов особый полк, назвал его Чугуевским и сам возглавил.

   Военные действия долго не начинались. Копили силы, ждали союзников-австрийцев. После взятия Очакова и истребления неприятеля в его окрестностях турецких войск перед потемкинской армией не было — собирались они за Дунаем и готовились напасть на армию Румянцева и союзных России австрийцев. Чтобы не было разнобоя в командовании, Румянцева от командования отрешили, обе армии подчинили Потемкину. Он выслал на место Румянцева князя Репнина, а сам медлил, вел переговоры, через тайных своих агентов склонял султаншу Валиду и капитан-пашу на свою сторону, чтоб нашептали они молодому султану Селиму на Великого Визиря, явного врага России. Визиря потом и вправду умертвили, но пока турецкое войско в Браилове не стало ждать и рванулось меж русскими и австрийцами, отсекая их друг от друга. Отважную сию диверсию Суворов, оказавшийся, по счастью, в репнинских войсках, пресек и разгромил турок под Фокшанами. Но, делать нечего, пришлось начинать кампанию.

   Новая кампания начиналась с новыми людьми. Ушел, получив в командование полк, на Кубань верный Иван Кошкин. На смену ему пришел не менее отважный подполковник Иван Бузин. Брат Степан Платов, премьер-майор, пришел со своим полком.

   В окружении Потемкина сменились люди. Произведенный за Очаков в капитаны князь Багратион с радостью удалился в бессменные ординарцы к графу Салтыкову. Говорили злые языки, что Салтыков Багратиону ближайший родственник, ближе некуда — а настоящий князь Иван Багратион явился в Россию из Грузии на недолгое время, продал подороже имя и обратно к себе в Грузию умотал.

   Прибыл в армию угрюмый и неприступный генерал Гудович. Вернулся отлежавшийся, но окривевший на один глаз Мишенька Кутузов, впрочем, теперь был он не Мишенька, а давно Уже Михайло Илларионович. Потемкин поручил ему весь передовой корпус.

   С передовым корпусом потемкинской армии под командованием генерал-майора Кутузова пошел на турок отлежавшийся и переболевший Адриан Денисов, дали ему все же в командование полк и даже полк Орлова временно поручили; но поклон болел, три товарища обошли его чинами, и теперь искал Денисов правды у командующего корпусом генерал-майора Кутузова, который его меланхолично утешал.

   Армия шла к Днестру. Навстречу тянулись пленные, взятые Суворовым у Фокшан и Дерфельденом[67] у Галаца и на Дунае.

   За Днестром тянулись молдавские степи, бедные деревушки вдали от дорог поражали убогостью, торчали редкие мечети. Непросвещение и бедность виделись наблюдательному глазу.

   За Днестром же была крепость Бендеры, которую Потемкин считал ключом всей провинции и желал «взять на шпагу».

   В августе вспыхнули и погасли бои у Бендер. Турки заперлись в крепости и ждали, что их придут спасать. Передовые отряды Потемкина и Репнина встретились на реке Прут и двинулись дальше, к Дунаю, прикрыть осажденные Бендеры от возможного турецкого подкрепления.

   В начале сентября лазутчики донесли, а перебежчики подтвердили, что стоит на реке Салче Сераскир Гассан-паша, который по должности капитан-паша. Сам Репнин выехал на рекогносцировку, была перестрелка, и казаки Репнина прикрывали.

   7 сентября репнинская армия пошла в наступление. Пехота — в каре, казаки, ушедшие вперед версты на две, раскинули лаву. Командовал лавой Василий Орлов, а для Адриана Денисова, достававшего и Платова, и Кутузова, и самого Потемкина в поисках справедливости, это было первое настоящее сражение. Вспоминал потом Денисов, что вывалили на казаков две толпы турок на добрых лошадях и в хорошем убранстве, был крик и наездничество[68], подскакали они вплотную и стреляли. Денисов свой полк в это время убеждал ударить крепко, указывал на распущенные знамена, и казаки отвечали, что не подведут. Пошла лава вперед и погнала турок, сам Денисов убил одного турка пикой, ударил второго, но промазал, пика застряла в одежде. Турок, разгоряченный боем, остановил лошадь и «крепко» кричал «Алла!». Денисов шарил, но не мог найти саблю, а турок хватался за кинжал. Какой-то казак ударил этого турка в бок своей пикой и пытался свалить с седла. Турок забыл про Денисова, оборотился к поразившему его казаку и «кричал сильным, но умирающим голосом». Денисов бросил пику, отъехал в сторону и воззвал к Господу:

   — Владыко великий! Спаси меня и всех христиан от войн!

   Казаки подали ему новую пику, он вновь бросился вперед и убил еще двоих, причем один был в сильных конвульсиях и долго боролся со смертью. После этого Денисов возненавидел пику и никогда больше не брал этого оружия в сражения…

   Впрочем, у Адриана Денисова все еще впереди, он еще покажет себя!

   Таким образом турецкая конница и казаки трижды опрокидывали друг друга и ночью разошлись. На заре разведка донесла, что турецкий лагерь пуст. Казаки устремились в погоню, захватили много обозных повозок, волов отдали армейским начальникам, а вещи, кто был посмелее, все расхватали. Кроме того, в брошенном лагере было найдено три пушки и девять знамен, но об этом Денисов не вспоминает.

   Преследуя турок, репнинская армия вышла к Измаилу, устроила перестрелку, от удачного артиллерийского огня загорелось предместье, затем сам город: наконец была пробита брешь в стене. Войска ждали штурма, но Потемкин боялся, что Репнин получит за Измаил фельдмаршальский жезл, и велел отступить на двадцать верст. Дело ограничилось перестрелкой. Денисов вспоминал, что турецкая конница выходила из крепости, но у Денисова и Орлова не было приказа, и они бездействовали, а на левом фланге, где стоял корпус Кутузова, казаки Платова «весьма наездничали». Платов приучал новых казаков.

   Отогнав турок к Измаилу, армия стала как бы «зачищать местность» вокруг Бендер. Часть войск была послана во главе с Гудовичем на Хаджибей (будущая Одесса), а полковник Платов получил приказание от генерал-майора Кутузова идти на селение Каушаны.

   Уже тронулись, догнал их эскадрон Изюмцев, подскакал командир-немчик, представился:

   — Изюмского легкоконного полка секунд-майор Беркли. Прибыл в распоряжение господина полковника Платова.

   К Каушанам шли войска по обоим берегам стенной речки, сушь, пыль. Матвей поручил свой полк Ивану Родионову, а сам с братом Петром, Степаном Грековым, Иваном Бузиным, Данилой Ареховым и немчиком, взяв сотню надежных казаков, поскакал в разведку.

   Турок не боялись, после удачных боев гоняли их, где только можно.

   К Каушанским укреплениям, прикрываясь высоким берегом речки, подошли вплотную. Высунулись. Простым глазом видно было, как турки роют окопы. Летела земля, густая пыль лениво плыла под прохладным ветерком.

   — Вот здесь и подойти впритык…

   Немчик спешился, полез на берег, встал в открытую, рассматривая турок из-под белой перчатки.

   — Эй, слазь! — Данила Арохов подергал его за полу синего кафтана. — Нечего раньше времени открываться.

   — Надо немедленно сообщить генерал-майору Кутузову, чтоб поторопился, — заговорил, не обращая внимания на Данилу, немчик. — Их окоп не готов.

   Говоря, он не по-русски повышал и понижал голос на каждом слоге.

   — Узнавал? Кто таков? — не оборачивая головы, спросил Матвей у брата.

   Жизнь в потемкинском штабе учила его знать все о каждом.

   — Чухонец, а деды, изюмцы говорят, из какой-то Скотландии, — также чуть в нос ответил Петро.

   — Назвали ж… — подивился Матвей.

   Чухонец спрыгнул с крутого, осыпавшегося берега и, подойдя к Платову, повторил:

   — Надо, чтобы Кутузов поторопился. Их окоп не готов.

   — Не готов, говоришь? — Матвей завертел головой, обшаривая взглядом окрестности. — Поезжайте вот с ним, — он указал на Петра. — Бери свой эскадрон и Родионова поторопите. А ты, Петро, скачи Кутузова предупреди.

   — Матвей Иванович, а чего Кутузова ждать? Окоп-то не готов, — ухмыльнулся Бузин.

   — Да вот и я о том же.

   Коротали время под обрывистым берегом. Лазили вверх глянуть на турецкое строительство, поглядывали на дорогу.

   — Как же они нас прозевали? И дозоров не видно…

   — Так мы ж нес той стороны идем.

   Казаки подошли трюпком, почти не подняв пыли, остановились, все еще не замеченные. За ними подвел эскадрон секунд-майор Беркли.

   — Все? Значит, что я вам скажу, ребята. Турок нас не ждет, — объяснил Платов, поднимаясь на стременах, чтоб все его видели. — Сейчас, не раскидывая лаву, вылетаем и дуем прямо на окоп. Проскакиваем, — он поднял палец. — Проскакиваем… И залетаем прямо в городок. Всё — наше… Так, господин секунд-майор, вы с эскадроном идете во второй линии, занимаете окоп, — тут он пригладил ус, — и ждете там генерал-майора Кутузова. Ясно? Родионов, командуй!

   Не давая никому опомниться, он потянул из ножен саблю. Родионов, выигрывая секунды, скороговоркой вполголоса говорил что-то ближним сотенным командирам. Оглядываясь на Матвея, он прервался на полуслове и, поворачивая на месте садящегося на задние ноги жеребца, прокричал слова команды…

   Налет был внезапен, прост и неотразим. Вылетевшие из отрожины оврага казаки без крика одной размыкающейся на скаку толпой понеслись на окоп, перемахнули через низкий, незаконченный бруствер, смешались с толпой взвывших, загалдевших турок и, обгоняя ее, поскакали дальше, в селение.

   В селении вышла заминка.

   — Тут паша какой-то… Глянь, бунчуки… — указал Степан Греков. На узких улочках завизжали, задрались, застучали выстрелы, пополз пороховой дым.

   Платов, сам ставший в «маяк» лавы, и все ближние, переламывая бой, рванулись в гущу схватки. Схлестнулись… Вздыбились кони, зазвенела сталь… Несколько мгновений… Свалили двух-трех наиболее отчаянных. Конные турки, как по уговору, схлынули, унеслись, петляя в узких улочках…

   А Арехов и Бузин уже тянули какого-то растрепанного в шитом золотом халате и картинно кинули его под копыта платовского коня, шарахнувшегося от неожиданности.

   Турок вскочил, завертелся волчком, давясь от ярости, готовый разорвать оскорбителей.

   — Ну, будя, тухта… Угомонись, юлдаш…

   — Три пушки взяли, — показывал Бузин. — Добре мы их наваляли…

   — А это кто такой? Эй, ты кто?

   По-турецки или по-татарски говорили многие, почти все низовцы. Захваченный поупирался, но признался, что он — Зайнало-Гассан-паша, беглер-бей Анатоллийский, трехбунчужный паша, участник великой битвы у Рябой Могилы.

   — Ого!

   — Арехов, это твоя добыча. Тяни его к самому Потемкину, — великодушно повел рукой Платов и объяснил насупившемуся Бузину. — Ему чины не идут. За неграмотностью. До сих пор в хорунжих ходит. Пусть попробуют сейчас не дать!.. А ты не обижайся, я тебя тоже представлю.

   Так же, налетом, взяли укрепления Паланки, городишко Белград в устье Днестра, Аккерман. В Аккермане сдавшийся гарнизон оставил 32 знамени, 52 пушки, да еще 37 нашли на судах, взятых у Аккермана. Гарнизон, по условиям капитуляции, отступил в Измаил, крепость передали Троицкому полку и всем летучим отрядом вернулись под Бендеры.

   Потемкин предусмотрительно писал о Платове самой императрице, представил за многие подвиги к производству в бригадиры, каковой чин Платов и получил 24 сентября.

   Последнее время примечал Матвей, что рассматривает его Потемкин, как барышник торгуемую лошадь, задумал чего-то. Но не беспокоился Платов. Он доверял благодетелю, даже по-своему жалел его, узнав потемкинские слабости. Под Очаковом, захватив укрепление перед Гассан-пашинским замком, прискакал Платов к Потемкину, чтоб первым лично доложить, и увидел, что стоит светлейший на батарее, отогнав свиту, подпер голову руками, закрыл глаза и бормочет монотонно: «Господи, помилуй… Господи, помилуй… Господи, помилуй…» Матвей, видевший князя под огнем удивился; чего он просит, чего боится? Ведь не трус!.. Потом только понял: солдат жалеет… Непостижимый человек!

   Под Бендерами Потемкин вырядился в полный фельдмаршальский мундир, нацепил все ордена и так осматривал осадные работы. Турецкие ядра падали рядом и осыпали его подмороженной землей. Одно ударилось в двух шагах.

   — Турки в меня целят, — сказал Потемкин. — Но Бог защитник мой. Он отразил этот удар.

   Турецкая конница с двумя пашами выходила схватиться с русскими. Казачьи пикеты бросились врассыпную. Но недолго турки торжествовали. Иван Исаев, суворовский любимец, со своим полком ударил, опрокинул все три тысячи с двумя пашами и загнал в Бендеры. Лихой удар, и Потемкин на Исаева загляделся. Из казачьих детей, грамотный, всего своим горбом, саблей и сметкой добился. Платовские ребята, новоприборное войско, ревнуя, заговорили: «И мы не хуже, также сможем».

   Вскоре, когда брали бендерский форштадт, — напросились идти первыми. Иван Бузин, уязвленный, что с пленным пашой Платов Арехова отправил, его наградой обошел, первым взошел на шанцы. Славно кампания закончилась.

   Бендеры сдались, не дожидаясь штурма. Огромные трофеи были взяты. Но милость императрицы вообще пределов не знала. Выслала Матушка Потемкину сто тысяч деньгами, лавровый венок с бриллиантами, тысяч в полтораста, и велела медаль в честь взятия Бендер выбить.

   Со взятием Бендер Молдавия и большая часть Бессарабии почиталась Потемкиным утвержденными за Россией, и он отвел войска на зимние квартиры.

   Сам светлейший отбыл в Яссы, где продолжил переговоры с Константинополем, действуя по привычке через женщин[69] и их ставленников. Многие получили отпуск. В Молдавии делать было нечего. Кишинев — соединение нескольких деревень, где всего пять двухэтажных домов, остальные — беленые мазанки. Только и остается, что баранину есть, да полынковое вино пить, Да еще на танец «Митику» любоваться. Но такого добра казаки за годы службы насмотрелись, и потому при малейшей возможности ехали на Дон.

   Матвей Платов, назначенный походным атаманом всех казачьих войск потемкинской армии, невзирая на прибавившиеся служебные заботы, тоже не выдержал, домой съездил. Отъелся, отоспался, порадовался на подросших детей, пожил с ласковой женой Марфой Дмитриевной. Наскучав, всматривался в жену, вслушивался, как кот в мышиный шорох, в ее жизнь, ревновал. Ко всем ревновал, даже к покойному первому мужу, Павлу Фомичу.

   Выдали Марфу семнадцати лет за тридцатисемилетнего. Всё батюшка, Дмитрий Мартынович, династические браки устраивал… Кирсановы были родом знатные, с самим Ефремовым тягались. А Мартынов все время из-за своего худородства переживал. По легенде, привезли в Петровские времена из чухонской земли мальчика Мартина, взяли его в дети к самой коренной черкасне, вырастили, женили на казачке, и не было у донских казаков вернее человека. Прославился тот Мартин многими подвигами, в старшины вышел, дал начало роду Мартыновых, а Дмитрий Мартынович, прямой его наследник, получался полукровкой, «тумой», вроде Стеньки Разина. Вот и рвался с Кирсановыми породниться. Павел Кирсанов вскоре умер. Вспоминал Матвей Платов его образ и не мог вспомнить. Вроде и вместе служили… Помнил он его казаком ефремовской сотной команды, но те теперь в памяти были на одно лицо. Отец выделялся да, пожалуй, Дмитрий Иловайский… Где-то Павел потом служил, в Крыму, на Кубани… Точно, у генерала Бринка на Кубани. А потом, когда с Кубани три полка на изверга Пугача кинули, Кирсанов над теми тремя полками был старшим. Сидел он потом в Гражданском правительстве судьей… Ну, как же! Гоняли за ним года два по навету Карпа Денисова, что, мол, должен был Кирсанов казакам своего полка деньги за фураж, восемьдесят рублей, и куда-то те деньги подевались, и еще что-то про донских артиллерийских меринов[70] — всего не упомнишь. Следствие тянулось, и все это Кирсанову в послужной список вписали, «а после того уже в преступлениях не бывал». Потом вроде всплыла правда, как масло на воде, кирсановский послужной список исчеркали, что невиновен, а Карпа Денисова за ложный навет на гауптвахту сажали. Поминала потом черкасня Денисовым, что Павла Кирсанова они уморили, наветом до могилы довели. Не смог человек пережить зряшного навета… Матвей же думал: «Не-ет, дыма без огня не бывает…»

   Опустел в военные годы Черкасск. Скучно. Белели покрытые снегом «базы» артиллерийских лошадей. Тягали каких-то ребят, что, вопреки указу, направили вместо себя на службу наемщиков[71]. Очень скучно…

   Благоденствуя в семье, слушал Матвей вместе с женой пересуды прислуги, больше и слушать нечего. Ужасался вместе с женой, что одна казачка мужа умертвить хотела, вырезала у себя при детородной части волосы, запекала в хлеб и есть ему давала. Да разве ж можно так жить! Рассказывала с восторгом прислуга, что пороли потом ту казачку на особом ночном сборе и отпустили, выпоров, с добронапутственным словом восвояси. Ну, так ей и надо!..

   Батюшка Иван Федорович, стремительно старевший, порывался наставлять Матвея по хозяйству, намекал, что скоро помрет.

   — Ты еще бодрый, молодой еще, — утешал его Матвей.

   — Да бодрый не бодрый, а придется все ж в тот ящик лезть, где ни встать, ни сесть…

   Но отца Матвей навещал редко. Тесть, Дмитрий Мартынович, не в пример интересней был. Сам осторожно выспрашивал: о войне, о начальниках, сам в тех местах воевал и места эти помнил.

   — Проезжали ребята и говорили, что если б не Суворов… Правда или брешут?

   — Кто ж его знает…

   — Правда, что он стотысячную армию разбил, пока вы под Бендерами стояли?

   — Правда.

   — Ну вот, а ты говоришь!..

   В знак особого доверия открывал Матвею глаза на тайные пружины войсковой жизни:

   — Ты думаешь, почему меня Потемкин продвинул? Я ж в списке старшин двадцать пятым стоял… Иловайского держать! Мы с Иловайским двадцать колен враждуем.

   — Какие же двадцать колен? Когда его… этого… Мартына из Лифляндии привезли? А ты про какие-то двадцать колен «тачаешь».

   Глазки мартыновские, белобрысенькие, сужались. Бог его знает, может, и впрямь из чухонских земель… Говорил Мартынов жестко. Сильные люди не боятся про себя и других правду говорить.

   — А ты слушай больше. Люди многое говорят, — и, наклоняясь к Матвею ближе, цедил: — Рабы, все рабы. Попридумыва-ли черт-те чего… А копнуть…

   Рассказывал Мартынов Матвею, как приезжал при Петре II в Черкасск полковник Тараканов, читал казакам грамоту, чтоб беглых выдали, кто после 1695 года на Дон прибежал, а казаки сказали, что выдадут тех, кто с 1712 года на Дону живет, а о пришедших с 1695 года ударили молодому царю челом: «Выслать этих беглых нельзя, потому что из них у нас старшины и все лучшие люди и его Императорского величества слуги; если их выдать, то все городки опустошить; службы служить, границы и черты охранять будет некому».

   Многое Матвею было внове, но он особо не вслушивался. Знал примерно, как люди наверх пробиваются, сам несколько лет назад в списке старшин в хвосте стоял, и не двадцать пятым, как Мартынов, — шестидесятым. А теперь — бригадир и кавалер. «Я еще и тебя поучу, как жить», — думал Матвей ухмыляясь.

   К весне вернулся в армию.

   Кампания 1790 года начиналась вяло. Пошли было вниз по Пруту, свернули к Рябой Могиле, но из-за безводья и болезней вернулись. Сил не хватало. Часть войск сняли на польскую границу, со шведами тоже война шла, австрийцы, похоронив Императора Иосифа, воевать расхотели, начали переговоры с турками, а русских в Валахию не пускали.

   Осенью полегчало. Русский флот под командой адмирала Ушакова потопил турецкий и очистил устье Дуная от турок. Потемкин поднял войска и двинул их, в который раз, туда же, к Дунаю, с помощью флота брать Килию, Тульчу, Исакчу, а главное — Измаил.

   Мрачен был фельдмаршал, выступая в поход, недоброе предчувствовал… Не на поле битвы, а там, на далеком Севере, в столице. Увеселения ясские, прогремевшие до начала похода, не разогнали туч с чела его. «Зубов, а за ним Салтыковы… Зубов, а за ним Салтыковы…» — все время просчитывал в уме Потемкин.

   Екатерина прислала к нему в армию брата своего фаворита, Валериана, поручила юношу Потемкину. Потемкин послал его на батарею, где в тот день молодой Зубов оказался одним из шести уцелевших. Уцелевший нажаловался в Санкт-Петербург, что у Потемкина полки двухкомплектные и жители ему преданы, как бы не вообразил себя новороссийским самодержцем…

   С октября стали русские войска стягиваться к Измаилу. От Аккермана подошел Кутузов, от сдавшейся Килии — генерал-поручик Гудович, еще раньше — двоюродный брат светлейшего, граф Павел Сергеевич Потемкин. Войск нагнали тысяч тридцать. Около половины — казаки, но лошадей, как и под Очаковом, мало. Попередохли лошадки.

   Огляделись донцы, запорожцы, новонабранные екатеринославцы и малороссияне. Никогда еще вместе столько казачьих полков не сгоняли. Собрались многочисленные Иловайские: Иван, Григорий и Степан Дмитриевичи и Николай Васильевич. Одного Павла Дмитриевича не было. Поручил ему Потемкин доводить до ума полк Булавы, Великого гетмана, из новоизбранных малороссийских казаков (впоследствии Полтавский легкоконный). Кого только в те годы в казаки не верстали! Бобылей, и тептярей[72], и ямщиков, не говоря уже о природных реестровых малороссиянах. Сам Потемкин объявлен был Великим гетманом Малороссийских и Черноморских войск, и лестно ему было, чтоб племянник донского атамана ему личный полк вымуштровал. Так что ушел Павел Иловайский, а полк свой брату Ивану передал. С Иловайскими были Григорий Хохлачев, Михаила Хопрянинов, Филипп Филатов и Федор Кутейников.

   Василий Орлов, старший из всех казаков чином, привел под Измаил Степана Кутейникова, Петра Грекова, Федьку Миллера, Красновых отца и сына и Денисовых ребят, Адриана и Логгина.

   И Платов Матвей Иванович, походный атаман потемкинской армии, явился под Измаил с братьями Степаном и Петром, племянником Иваном, верным Иваном Родионовым и сыном его Марком, со Степаном Грековым, с Семерниковым, Чернозубовым, Погореловым, Сычевым, Гревцовым. Из Войсковой Канцелярии явился в полк к Степану Платову поручик Данила Власов и сразу же стал отличаться. С Бугским полком пришел Иван Поздеев.

   Был под Измаилом Андрей Мартынов с Василием Быхаловым, был Данила Арехов. Этот за пленного трехбунчужного пашу возведен был в капитаны и золотой крест получил, но под Килией снова отличился, трех пленных взял, байрактара убил, но сам получил турецким копьем рану в ягодицу. Казаки смеялись: «Это нарочно, Данила, чтоб ты не скакал».

   Ивана Бузина, геройского казака, не было, послали его в Харьковскую губернию из мещан казачий полк формировать, но прибыл его старший сын Панкрат, капитан, зачисленный в пешую полуторатысячную команду. А писучего Черевкова сам Андрей Мартынов отправил из полка «во внутреннее распоряжение Екатеринославского Войска».

   Особняком держались запорожцы, называемые теперь «Верными черноморскими казаками», со своими атаманами.

   Дрались казаки с турками у Килии. С 6 октября начались шермицели под Измаилом. 10 ноября выдержали настоящее сражение, загнали турок обратно за стены. 24 ноября подошел Гудович, устроил бомбардировку и предложил туркам сдаться. Турки ответили насмешливо: видели, что у русских осадной артиллерии нет. Гудович собрал военный совет, спросил, что делать. Совет решил уходить на зимние квартиры, о чем Гудович и отписал светлейшему в Бендеры. Светлейший Гудовича сместил и отправил на Кубань, где он немало отличился, а под Измаил прислал Суворова.

   Суворов вернул уходившие от Измаила войска с полдороги, обещал, что будем штурмовать. Не верили казаки особо, видели по опыту, что орудия слабые, крепость же, не в пример прочим, громадная и гарнизон в ней не слабее осадного корпуса. Но с Суворовым все вроде как с ума посходили. Насыпали вал наподобие измаильского и ров копали — подучить солдат, чтоб при штурме не сробели. Подогнали маркитантов с провизией, подошли еще войска — фанагорийцы, апшеронцы[73], тысяча живописных арнаутов[74] пришла. Казакам приказали пики укоротить. Укоротили, но с сомнением. Пика хороша в конном деле, когда бег лошади неизмеримо усиливает удар. И замахиваться не надо, держи крепче, и всё, — насквозь проникает. А как с ней на стену лезть?..

   Суворов же при всех этих делах с разными шуточками да с выкрутасами чуть ли не голый, в одной солдатской куртке, бегал.

   Приглядывались казаки, ранее с Суворовым не служившие, прислушивались, расспрашивали и решили: «Придуряется дедок. Перед нами чудит, а к Румянцеву в Яссы по полной форме являлся и без шалостей».

   Кое-кто и побаивался: «Опять на зиму глядя осада; как под Очаковом помирали, так и тут помирать будем». Но больше народу верило в штурм и победу. Тем более, что из Бендер приехали к Суворову иностранцы: герцог Фронзак, принц де Линь, граф Ланжерон, граф Роже-Дюма. Если уж эти не побоялись, за чинами и наградами приехали, то можно не беспокоиться.

   Де Рибас, воспламенясь, хитро планировал сам крепость захватить в присутствии Суворова, но без его поддержки, надеялся на десант с Дуная. Кутузов же рибасовские плутни раскусил и Суворова предостерег. Ну, как тут не поверить в победу?

   Через неделю после своего приезда Суворов собрал военный совет. В суворовской палатке собрались генерал-поручики, генерал-майоры и бригадиры, с Суворовым четырнадцать человек. Главные — потемкинские родственники, двоюродный брат Павел Сергеевич и племянник, генерал-лейтенант Самойлов. Важный Кутузов прикрывал в углу единственный глаз, вроде уже все решено и его не касается. Флотоводец де Рибас сидел как на иголках. Казаки, Орлов и Платов, присели рядышком; третий — Безбородко, петербургский казак из запорожцев, старше их чином, угнездился возле потемкинских родственников.

   По уставу, на военном совете командующий должен беспристрастно сказать, в каком положении войска и что решать предстоит, а потом самый младший встанет и предлагать будет, за ним — следующий по старшинству, чтоб не давили ни на кого ни авторитет, ни воля начальника.

   Суворов, не кривляясь, навис над собранными на совет виновниками, говорил не об армии, не о достоинствах крепости, а о том, как вся эта резня в забытом Богом захолустье на всей Европе отзовется и что никто после взятия Измаила русским противостоять не посмеет. Закончил, вопреки уставу:

   — Я решил овладеть этой крепостью, либо погибнуть под ее стенами.

   Некоторые генералы переглянулись. Ну, раз ты уже решил, то чего ж ты нас собрал?

   На столике посреди палатки одиноко белел лист бумаги.

   — Пишите, — указал на него Суворов. — Пусть каждый подаст голос свой, не сносясь ни с кем, кроме Бога и совести, — и вышел.

   Орлов оглянулся на Платова, поторопил взглядом. Платов, самый младший по чину, встал, неторопливо расправил плечи.

   Помимо Бога и совести успел снестись он с казаками. Зная, что на утро назначен совет, что турки в очередной раз отказались сдаться, вечером посреди казачьего стана окружили его подначальные донцы и кое-кто из екатеринославских. Подходили достойно, становились, по обычаю, кружком, чтоб лица друг друга видеть, на Матвея поглядывали. Тот, не отступая от древнего обычая[75], сказал:

   — Ну что, атаманы-молодцы? На зимние квартиры нам проситься или город брать?

   Казаки прокашливались, оглядывались на крепость.

   — Тяжеловато…

   — На три дня город нам обещают, это как? Не потянут нас потом?

   — Не должны…

   — Под Очаковом разрешили, не тягали…

   — Ну? Как?

   — Надо брать. Пообносились… Оголодали… кони… вон… дохнут.

   — Слышь, Матвей Иваныч? Надо брать.

   Облаченный казачьим доверием, вышел Матвей к столику и против имени своего — «бригадир Матвей Платов» — написал: «Штурмовать». За ним подошли Василий Орлов, немец Вестфален, Арсеньев, Львов…

   Выглянули за Суворовым: «Ваше Сиятельство!..»

   Вошел тот, окинул всех быстрым взглядом, склонился на мгновение над исписанным листом.

   — Штурм!.. Победа!.. Повелеваю, господа… — и, бегая по палатке, стал объяснять, кому куда идти, как лезть, что делать.

   Правое крыло поручил потемкинскому брату, левое — племяннику, с Дуная должен был высадить «верных черноморцев» де Рибас. Штурмующих разделил на шесть колонн: колонна Львова, колонна Ласси, колонна Мекноба, далее, за промежутком, колонна Орлова и колонна Платова, под высшим командованием Безбородко, на оконечности левого крыла колонна Кутузова.

   После совета закатил Суворов молебен. Целый день Богу молились.

   А ночью Иван Краснов ушел к измаильскому рву, весь его излазил и измерил.

   В ту же ночь сбежали к туркам несколько человек, рассказали о штурме. Искали — кто такие? Казаки…

   С утра открыли русские войска по крепости огонь из всех орудий, а пехота и спешенные казаки вдали от крепости учились, в вырытый ров прыгали и на вал лезли, фашины и лестницы готовили.

   В полночь или ранее стали сводить войска в колонны.

   Командующий всеми казаками Илья Андреевич Безбородко, оставив всегдашнюю флегму, похаживал, нервно руки потирал. Платов и Орлов тихо с полковыми и сотенными командирами говорили, в последний раз уточняли. Перед каждой колонной вышли по сотне охотников с фашинами, ров закидать и первыми на вал лезть. Перед колонной Орлова возглавил их Степан Кутейников, перед платовской колонной ушел с охотниками брат Матвея Ивановича, Петро Иванович, майор.

   До трех часов ждали, измерзли, переминались: «Скорее бы начали…»

   В три часа ночи взлетела ракета, и войска в полной тишине пошли из лагеря занимать позиции.

   Темно, сыро. К утру ближе небо вроде стало проясняться, но с моря и с Дуная, от крепости, наполз туман, и все стояли, Угадывали друг друга по слабым звукам.

   В 5.30 взлетела вторая ракета, и войска стали красться ко рву, чтоб замереть там, дождаться всех остальных и по третьей ракете орлами взлететь на вал и стены всем сразу.

   Впереди в крепости неясное шевеление, какие-то звуки. Тоже, небось, не спят… Передние, опасаясь свалиться в ров или раньше времени напороться на турок, замедляли шаг. От охотников, что вперед ушли, ни слуху, ни духу… Третья ракета… — Вперед, ребята!

   И сразу же с турецкой стороны грохот и визг картечи, слившиеся воедино, и первые ряды повалились, сметенные пристрелявшейся турецкой артиллерией.

   — Вперед!..

   Рванулись…

   — Ги-и-и…

   — Ур-ра-а-а!..

   С плеском повалились в ров, наполненный водой. Охотники-смельчаки кошками, извиваясь, цепляясь ногтями, царапая землю и камни кинжалами, полезли на приступ.

   Матвей по пояс в воде кричал, подталкивал, подсаживал, гнал вверх замешкавшихся. Но большая часть, окунувшись, зачерпнув зимней водицы, сама рьяно карабкалась вверх.

   Ночь и туман помогли. Одним броском вошла колонна в «мертвое пространство», ни картечь, ни гранаты турецкие не доставали. Зато вверху, на самом валу, задрались отчаянно. Крик, визг, лязг, выстрелы в упор. Мешками повалились сверху убитые, покатились раненые. Матвей не выдержал, полез сам, но там, вверху, вспыхнули, неимоверно усиливаясь, крики стрельба, и казаки, сбитые подвалившей толпой турок, посыпались обратно в ров.

   — Стой! Куда?! Назад! — кричал Платов.

   Куда там!.. Бой переломился, первый приступ колонн был отбит. Казаки падали в ров и с плеском и руганью выскакивали обратно в поле, на простреливаемую площадку.

   Кто-то из верных казаков, в темноте и суматохе не узнать, кричал на ухо:

   — Матвей Иванович, давай либо вперед, либо назад… Простынем…

   Платов выбрался из рва, пошел, окруженный казаками назад, где, судя по крикам и звяку, собирались отбитые отряды.

   По всему протяжению вала, верст на шесть, стояла невероятная пальба. Небо начинало светлеть на востоке, за спинами колонн. Справа, у Бендерских ворот, прямо во рву, шла рукопашная. Туда, обскакивая платовскую колонну, направился конный резерв.

   — Достается Орлову…

   Слева, где расположился Кутузов, тоже гремело и вспыхивало, словно земля разверзлась и сам ад наружу прорывался.

   — Матвей Иваныч, братец-то твой… того… пулей в грудь…

   — Ах ты, Боже мой!

   Подбежал офицерик.

   — Илья Андреевич к себе просят…

   — Иду.

   Безбородко, раненный в руку, просяще приподнялся навстречу:

   — Матвей Иванович…

   Платов приостановился, не доходя.

   — Отбиты… Всюду отбиты… Говорил я: с дротиком против ятагана в ближнем бою не устоять… Я послал к Кутузову, чтоб пехотой подсобил. Собери людей да попробуй еще раз… А?..

   — Понял. Сделаю, — лязгнул зубами Матвей.

   И внезапно он преобразился. Это был уже не тот Платов, что с криком, с матом стаскивал в кучу разбегавшихся, и от него отскакивали, как ошарашенные: ругаться в сражении нельзя — убьет[76]. В минуты отчаянные, безнадежные всегда преображался он, бесстрашен и грозен становился, аки лев рыкающий.

   — Ребята!.. Донские казаки!.. Чугуевцы!.. — и понес возвышенно — откуда и слова такие знал? — про турок-злодеев, про честь и славу, про три дня вожделенные…

   — Матвей Иваныч, от Кутузова батальон подходит.

   — Ага!.. — и, выдернув из ножен кривую саблю, потряс ею в воздухе. — Я сам вас поведу!.. За мной!..

   Рослый, здоровый, ноги длинные — он всех обогнал, влетел в ров, обдав последователей, и прыжками, скачками рванул вверх. Кто-то там намахивался — срезал его Платов косым боковым ударом, только вжикнуло.

   Чугуевцы, личный полк, лезли следом с дурным ревом озверели. Искрошили, истолкли все, что мешало, под ногами путалось. На мгновение остановились на отбитом валу оглядеться.

   — Орлову бы помочь… Туго Орлову…

   — Не ждать! Вперед, пока не опомнились… — и повел казаков вниз, в кривые улочки.

   Орлову и вправду было туго. Как и другие, встречен он был огнем, но справился, довел колонну до рва и вала, по лестницам полезли казаки на турецкую батарею. Взобрались, но сквозь «туры», в амбразуры пролезть не могли. В разгар боя из Бендерских ворот вывалила толпа и прокатилась по рву, рассекая колонну надвое… Отхлынула колонна. Один Адриан Денисов на валу остался. В первой атаке получил он несколько раз дротиком и банником по голове, а когда угибался, кинули ручное ядро и попали ему как раз между лопаток, чуть душу не выбили. Сполз он с батареи вместе с избитыми и ранеными, но очухался и опять полез…

   Взобрался на бруствер — пусто, звал — никто не идет. Спустился и во рву узнал, что турки всех разбили, режут и пощады не дают. Казаки разбегались, кто-то прятался во рву, пока было темно. В недоумении выбрался Денисов из рва и побрел на крики.

   Орлов и Краснов собирали казаков. Орлов сетовал, что «слава донских казаков сим случаем погибнет».

   — Адриан Карпыч, нельзя ли исправить?..

   Денисов, шатаясь и хватаясь за кружащуюся голову, хрипло отвечал:

   — Там нет никого, если хочешь, то надо наступать, и батарея наша…

   — Ну, так как? Поведешь?

   Денисов, чуть не падая, развернулся на месте, махнул саблей:

   — Ты собирай колонну, командуй казаками, а я иду вперед. Друзья, за мной!..

   Поддерживаемый растерявшейся толпой, пошел, рассказывая, что на батарее никого нет. Светало, но все еще расплывалась перед глазами окрестность. По ошибке вышли на Бендерские ворота, вспыхнула стрельба, отбежали…

   — Вон туда…

   На батарее действительно оказалось всего двадцать турок, остальные пали в предыдущей атаке. Кое-как с Божьей помощью утвердились и здесь. Передохнули, утерли пот и кровь.

   Город горел. На кривых улочках шла резня. Здесь уже в рассветное время встретил Матвей Платов Михаила Кутузова. Выехал тот важно вслед за пробежавшими солдатами Херсонского полка.

   — А, это вы, Матвей Иванович!

   Взирал одним глазом на драки, на пожары, кривился:

   — Поздравил меня граф Александр Васильевич измаильским комендантом. Извольте радоваться, глядя на такое хозяйство.

   Со стороны Дуная грохотало громче, там пробивались запорожцы. И с севера грохотало, там уперлись в каменный редут у Бендерских ворот, все еще взять не могли.

   — А вот и наш скромный герой! — указал Кутузов Платову на окровавленного, оборванного Денисова. Денисов отсалютовал Платову саблей и доложил, как старшему над двумя колоннами, что батарея к востоку от Бендерских ворот взята.

   — Примите мои поздравления, Адриан Карпович, — встрял Кутузов. Тут прибежали за Денисовым с вестью, что у Бендерских ворот человек триста турок лезут на батарею, и увели.

   Совсем рассвело. По городу звенели подковами впущенные через ворота гусары.

   — Э-э, брат… — по светлому времени Кутузов лучше рассмотрел Платова. — Да у тебя все панталоны в крови и в мозгах! Исправно бусурман бьешь, исправно… однако в таком виде к дамам нельзя. Тут, мне хвастали, есть бусурманочки!.. Но не могу-с! Назначен комендантом Измаила… И ты, батюшка Матвей Иванович, давай-ка успокаивай своих казачков.

   — Три дня обещали…

   — Три дня — для дикарей, — зевнул Кутузов и перекрестил рот. — Не выспался с этим штурмом… Ладно, заболтался я с вами, господин бригадир. К Александру Васильевичу надо ехать. Честь имею, — и направил свою покойную широкоспинную лошадь по узким горящим улочкам в сторону Бендерских ворот.

   Три дня горел отданный на поток и разорение Измаил. Турок набили великое множество, но и своих потеряли нимало. Принесли к Платову раненного в грудь брата, бредящего в беспамятстве. Степан Кутейников, что у Орлова охотниками командовал, легче отделался, получил стрелу в плечо. Вынесли из крепости израненных Логгина Денисова, Ивана Иловайского, Степана Грекова, Ивана Погорелова. Емельян Астахов вывел контуженного отца, Никиту Леонтьевича.

   Вскоре победоносные, перегруженные добычей войска отошли на Прут и Берлат на зимние квартиры.
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    Глава 8

    ЦАРИЦА
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Взятие Измаила, прогремевшее на всю Россию, было Потемкину не в радость. Ускользали из рук власть и влияние. Все из-за Зубова. И Суворов, старая бестия, что-то прознал. То писал, что желал бы коснуться мышцы светлейшего и в душе обнимает его колени, а после Измаила явился — другой человек. Потемкин к нему — всей душой.

   — Чем могу я наградить вас за ваши заслуги, граф Александр Васильевич?

   А Суворов дерзко отвечает:

   — Я не купец и не торговаться с вами приехал. Меня, кроме Бога и всемилостивейшей государыни, наградить никто не может.

   Писал Потемкин царице в Петербург, плакался, жаловался, о верности, о заслугах своих напоминал. «Матушка родная! При обстоятельствах, нас отягощающих, не оставляйте меня без уведомления. Неужели Вы не знаете меру моей привязанности, которая особая от всех? Каково слышать мне со всех сторон нелепые новости и не знать: верить ли, или нет? Забота в такой неизвестности погрузила меня в несказанную слабость. Лишась сна и пищи, я хуже младенца. Все видят мое изнурение. Ехать в Херсон, сколь ни нужно, не могу двинуться. Ежели моя жизнь чего-нибудь стоит, то в подобных обстоятельствах скажите только, что Вы здоровы…» Утерев заслезившийся глаз, подписывал: «Пока жив, вернейший и благодарнейший подданный Григорий Потемкин».

   Вечерами зимними, долгими недоумевал Потемкин, напиваясь «ерофеичем»: «А Новороссия! Таврия! Мои казаки! Всё тебе, Матушка! А у этого прощелыги что за душой?» Не выходил, оброс…

   Наконец пришло от императрицы милостивое письмо, звала она его в столицу. Это — главное! Вскочил Потемкин:

   — Платова ко мне!

   Тот явился.

   — Поедешь со мной к царице, — и посмотрел испытующе. Платов ждал, смотрел внимательно, чуть тревожно.

   — Иди, собирайся. Едем «зубы дергать».

   Путешествовал светлейший, как и жил, пышно. Скакали день и ночь с факелами. Выехали целым поездом. В дороге по беспредельным заснеженным просторам, нетерпеливо поглядывая в окошко поставленной на полозья кареты, требовал Потемкин Платова к себе и, не то скучая, не то готовясь к чему-то, поучал:

   — Знаешь, как я в люди вышел? Голос менять умею. Изобразить, передразнить. Это ей понравилось, Ее Величеству то есть. Вот, брат, что в жизни главное. Таких, как я, в Петергофском походе много было, однако ж… Мне она сразу «камергера» дать хотела, Ее Величество то есть, Орловы помешали… Кинули четыреста душ крестьян в награду, и будь здоров.

   Темные дела тридцатилетней давности раскрывались перед озадаченным Платовым. Удивлялся он: «Зачем он мне все это рассказывает?», но слушал внимательно, вникал.

   — Я ж ее безумно любил, — вздыхал Потемкин. — Как глаз потерял, полтора года дома сидел, выйти боялся — как она на меня посмотрит?.. Эх! Давай, брат, «ерофеича» дернем. Эй, кто там!..

   Глотнув зверобойной настойки, продолжал:

   — Не бойся неловким показаться. Неловкость вовремя даже полезна. В сравнении с ней ловкость других видней бывает. А ты — вот он, бескорыстен, предан… Никакой награды не просишь, раз не просишь, а терпеливо ждешь, когда-нибудь тебе больше других дадут. Если попросишь, наконец… А? и панибратски хлопал Платова по плечу.

   — Я, Ваша Светлость, у вас сроду не просил, — усмехался Платов.

   — Твоя награда впереди, — туманно обещал Потемкин. Глотнув по второй, пускался светлейший в философствование:

   — Все воруют, под себя тянут. Не верю я бескорыстным. Эти или уже наворовались, не лезет больше, или предки их наворовали, награбили. Но есть… нечто… всех подминает… Всё вот это… — не мог объяснить Потемкин и округло разводил руками. — Воруют, а служат!.. Головы кладут!.. А есть еще, — он доверительно понижал голос, — бессмертие себе добывают, здесь, на земле. Славы им хочется, памяти о себе, чтоб века пережила. Это кто тайно в Бога не верует, в бессмертную душу. Суворов такой… А я в Бога верую. Он защитник мой… Сколько я городов построил, и все — монаршьего имени или ради святого какого-то. А эти прощелыги ревнуют. Бонмот пустили — «потемкинские деревни» — это когда указать хотят, что предмет какой-либо — суть мишура одна, холсты размалеванные. Чтоб такая среди потомков память обо мне осталась. Э-э, что мне до памяти? И кто есть сии потомки? Да такие же воры будут, еще похлеще. Нет, мне б здесь пожить, а о душе моей Бог позаботится, Он защитник мой…

   Санкт-Петербург встретил владыку Юга России мокрым снегом. Остановились в одном из потемкинских домов. Косяком пошли гости, визитеры. Хозяин сам, без Платова, сразу же отправился в Зимний дворец. Уехал тревожным, вернулся таким же.

   — Готовься, на неделе будешь царице представляться… И мне надо подготовиться. Эй, Гарновского ко мне!

   Пока бегали за Гарновским, управляющим всеми хозяйственными делами светлейшего, Потемкин с ноткой брезгливости рассказывал:

   — Многие моим именем кормятся. И этот вор тоже. Бог ты мой! Сколько он украл! А теперь стал себе дом строить рядом с Державиным — Державина-то знаешь? — и свет ему загородил. Державин сетует: писать невозможно — не видно. Обнаглел!..

   В Зимнем дворце Матвей Платов был представлен Потемкиным царице. В светлой зале сверкающая золотом и бриллиантами толпа ждала малого выхода Императрицы. Потемкин и Платов явились чуть ли не в последнюю минуту, спешили по ослепительно прекрасным залам.

   — По сторонам не зевай, не на базаре, — наставлял Потемкин, — гляди под ноги. К царице подойдешь, в глаза гляди, улыбайся. Если говорить будет, отвечай.

   — Как сказать-то?

   — Говори как-нибудь, государыне все равно.

   Подходя к зале, Потемкин замедлил движение, свита приостановилась, в расступающуюся толпу светлейший вошел неторопливым прогулочным шагом. Сразу же остановился:

   — Что, Степан Иванович, каково кнутобойничаешь?

   Невзрачный старичок поклонился:

   — Помаленьку, Ваша Светлость.

   — Этого опасайся, — с улыбкой, но потускневши взглядом, посоветовал Платову Потемкин. — Болтай поменьше.

   Как в воду с головой, ушел Матвей в толпу придворных. Непонятный язык звенел в ушах, и он радостно косился на редкие русские слова. Его оценивающе рассматривали, как когда-то Потемкин перед поездкой сюда, в Петербург. Женщины с оголенными шеями и плечами были пугающе красивы. «На каждой камней на доброе имение», — отметил про себя Платов. Да, попал ты, брат Матвей!..

   О нем, не стесняясь, говорили, он видел это, но не понимал ни одного слова. Положение складывалось совсем отчаянное — и он вдруг почувствовал себя легко и свободно, как в бою. Подбоченился, вскинул голову, отметил, что из всех в зале он один без парика, и с вызовом тряхнул темными кудрями.

   Кто-то что-то провозгласил, все задвигались, расступаясь. Адъютант светлейшего дернул Платова за рукав и указал глазами.

   Средь расступившихся, склонившихся и присевших придворных легко шла небольшая полная женщина в пудреном парике, улыбалась, что-то на ходу говорила. Она подошла к склоненному Потемкину. Адъютант снова коснулся платовского рукава, и Матвей на носках неслышно ступил вперед.

   Царица и Потемкин говорили тихо, доверительно, как старые знакомцы. Царица улыбалась.

   — А вот, матушка-владычица, — повысил голос Потемкин и обернулся, жестом подзывая Матвея, — рекомендую в число твоих знакомцев моего Екатеринославского войска атамана, бригадира Платова Матвея Ивановича. Весьма любезный кавалер и семьянин примерный, — продолжал светлейший, указывая на подступившего, склонившегося Матвея. — А так — сын полей и человек простой. Этакий красавец! Между прочим, матушка, у меня все Войско такое. И за тебя — в огонь и в воду. Одно слово скажи!..

   — Хорош, хорош! Здравствуйте, Матвей Иванович! — приятным смешливым голосом легкой характером женщины сказала царица. — Помню, светлейший представлял вас мне в Таврии, но считайте, что до сих пор я вас почти не знала.

   — И я вас не знал, Ваше Величество, — улыбнулся, выпрямляясь, Платов.

   — Верно. Как и знать всякую вдову? — рассмеялась царица.

   Жестом она пригласила Потемкина и Платова следовать за ней и прошла в угол к близко составленным креслам, но не села, обернулась:

   — Поживите у нас в Петербурге, Матвей Иванович. Мы тоже люди простые. Заходите по утрам с князем кофий пить. Вы кофий пьете?

   — Только им и пробавляюсь, Ваше Величество.

   — У меня есть очень хороший. Мне готовят по особому рецепту, из фунта выходит две чашки. Последнее время я стала чаще смотреть на барометр, — сказала Императрица, меняя выражение лица, грустнея, и обращаясь более к Потемкину. — Только кофий и спасает. Ах, да! — обратилась она к стоявшему рядом ладному красивому офицеру. — Подите посмотрите, что делает барометр.

   — Даже не верится, матушка-владычица, выглядишь ты прекрасно, — склонился Потемкин.

   — Да, я много гуляю. Но эти прогулки доставляют мне все меньше удовольствия. Вообразите, выхожу я вечером на задний двор, стою так, что меня не видно, и что же! Все, что осталось после обеда, слуги подчистую вытаскивают, нагружают доверху два возка и — поминай, как звали. Хоть бы блюда мне оставили! Не могу же я снабдить посудой весь Петербург.

   — Что делать, матушка? Воровство! — развел руками Потемкин. — Не с нас началось, не нами и кончится.

   — У нас в городке случай был, Ваше Величество, — усмехаясь, начал Платов, помня «Скажи как-нибудь, государыне все равно». — Повадился один бурлак к казачьей женке лазить, а свекровь их обоих в амбаре застукала. Он, бурлак то есть, в темноте на кота наступил, кот и реванул. Свекровь — хромыль-хромыль — отворяет двери: «Кто здесь? Ты чего тут делаешь?» А он перепугался — убьет казак за жену — и говорит: «Я, бабушка, у вас ржаную муку украсть хотел». — «Нюрка, а ты тут чево?!»— «А я его Христом-Богом прошу, чтоб не воровал…»

   Императрица звонко рассмеялась, запрокидывая голову.

   — Веселый вы человек, Матвей Иванович! Присаживайтесь. Садись, князь.

   Присели по обеим сторонам кресла императрицы.

   — Насчет ржаной муки, Ваше Величество, на новоприобретенной земле урожаи невиданные. Дай Бог не соврать…

   Громко стукая и прерывая светлейшего, подбежал посланный офицер:

   — Висит, Ваше Величество.

   — Кто висит? — не поняла царица.

   — Барометр, Ваше Величество…

   — Лучше бы не спрашивать, — вполголоса сказала владычица.

   Они долго и весело болтали на зависть придворным. Но вот царица раз-другой внимательно посмотрела в другой конец залы.

   — Не задерживаем ли мы тебя, матушка? — преувеличенно тревожно спросил Потемкин.

   — Я хотела переговорить с французским посланником, во Франции Бог весть, что творится… — и она стала подниматься.

   Платов вскочил, но слишком резво, и когда он оборачивался к Императрице, сабля его, описав дугу, ударила по ножке хрупкой подставки. Стоявшая на ней хрустальная ваза качнулась, повалилась. Матвей кинулся ловить, но подскользнулся на зеркально натертом полу и под звон разбиваемого хрусталя сам стал на четвереньки, хотя тут же рывком поправился и присел, оглушенный, балансируя руками.

   Все ахнули.

   Императрица, поднявшись, удивленно-усмешливо посмотрела на него и придержала своей рукой его отставленную руку.

   — Не ушиблись, Матвей Иванович?

   Эх, надо бы сказать! Но что?!

   — И в падении своем я возвеличен Вашим Величеством! — звонко и радостно вскрикнул вскочивший Платов и, склонившись, чмокнул поддержавшую его руку Августейшей Государыни.

   — Да он сама прелесть!

   — На мне пословица оправдалась, Ваше Величество: казак если чего не украдет, то разобьет.

   — Это все ваша сабля. Что ж вы ее в гардеробе не оставили?

   — Не могу, Ваше Величество, жалованная, светлейший за Измаил наградил.

   — Я еще не успела наградить вас, Матвей Иванович, — сказала царица, задумчиво разглядывая донца. — Но моя награда будет не меньше. Здесь тесно для такого «сына полей», как вы. Приезжайте ко мне весною в Царское Село. Я скажу, чтоб вам оставили комнату.

   25 марта в Зимнем дворце был прием, и Матвей Иванович Платов получил во время оного орден Святого Георгия 3-й степени.

   — За такую милость матушки-царицы, я вам скажу, не жаль и жизнь свою отдать, — дрогнувшим голосом возгласил польщенный кавалер.

   Награда его не шла в сравнение с наградами, осыпавшими светлейшего. Платье, украшенное драгоценностями, тысяч в двести и знаменитый Таврический дворец, который строился Гарновским, но продан был за год до этого в казну.

   В этом дворце дал Потемкин в последний раз весной 1791 года праздник в честь Ее Величества. Не знавали пышнее. И готовились к нему долго. А пока готовились, жил Матвей, как во сне. Нужды не ведал, стоял у Потемкина на всем готовом, свои деньги были и войсковых прихватил. Так что рисковал, в картишки поигрывал. Но другой риск, страшный и блестящий, завлекал его больше карт. Боролся светлейший за власть против Платона Зубова… Что из себя Зубов представлял? Да ничего. Шуточки да прибауточки. А сила у него страшная — царицын любовник. Не зря Румянцев про Екатерину говорил: «Если б знал ее любовника, послал бы ему подарки». А светлейший уже не тот стал. Удивляя жителей столицы великолепием, казалось, тяготился он почестями и самой жизнью. Не в полную силу боролся. И все же нагляделся Матвей у него, наслушался…

   Съезжались к Потемкину многие, Зубовым оттесненные и оттого недовольные, говорили дерзко. Циники, прожженные люди, как послушать. Один раз, выпивая, подняли тост за честных людей, так кто-то рассмеялся: «За здоровье честных пить — боюсь, что мор будет».

   Хитросплетения интриги Матвей не понимал, хотя старался вникнуть, но зиждилось все на неизвестных ему и непонятных связях, родственных, денежных… Одно понимал Матвей — в сложных, многоходовых комбинациях никто не ставил на законного наследника, на Павла Петровича. Спросил как-то Потемкина, а тот ответил:

   — Зачем нам царь? Если надо, найдем еще одну немку.

   — А Павел? Он же будет…

   — Ублюдок он. Сережки Салтыкова сын.

   Спаси и помилуй!.. Тут как бы головы не лишиться. Осознав, с чем играет, стал Матвей всматриваться, вслушиваться. Несколько раз бывал у царицы, приглядывался к ней, не то, что ослепленный страстями Потемкин. Бабы всюду одинаковы. Отметил, как преображалась она при виде красавца Зубова. Отбери у ней такую игрушку!

   Императрица была к нему милостива, часто смеялась, кофеем угощала. Спрашивала, нравится ли?

   — Отменный, Ваше Величество, — отвечал Платов. — Куда лучше нашего!

   — Как же у вас его готовят?

   — Да как и турки. В медных ступках толкут… Бабы все это делают, Ваше Величество. Буду на Дону, спрошу.

   Видя царскую ласку, вертелись вокруг Платова придворные, кто приглядывался, а кто и открыто за каждым шагом следил.

   Возвращаясь, рассказывал Матвей обо всем Потемкину, окунался в водоворот празднеств, пил, играл, засыпал под утро под те же разговоры:

   — Жалует царь, да не жалует псарь.

   — У этого псаря много таких сук на своре бывало…

   От напряжения сны видел яркие, цветные, кабы не бессмысленность видений, за вещие сошли бы.

   И увидел однажды явно степь осеннюю с посохшей, полегшей травою, дорогу, экипажи какие-то, людей, обнаживших головы, и у дороги на разостланном плаще лежал Потемкин…

   Проснулся Матвей и думал тревожно: «А если и вправду осенью ноги протянет? Кто я? Атаман Екатеринославского Войска? Чего я тут делаю? Чего он хочет от меня?» Так и не придумав, хочет ли светлейший его, Платова, царице вместо Зубова подсунуть, или просто пустил вперед, как приманку, чтоб отвлечь внимание, а самому тем временем… А что тем временем?.. А может, пугает, блефует? Вот, мол, мои казачки!..

   Нет, ефремовскую дорожку топтать дураков нету. Царствие ему небесное, бывшему тестю, помер от злой язвы… Да и было бы Войско, как Войско… Три полка всего…

   Заворочался Матвей и встал, готовый бежать: надо бы с Зубовым поближе познакомиться. На всякий случай. Черт его знает, чем тут дело кончится!

   28 апреля Потемкин давал праздник в Таврическом дворце для Матушки-Императрицы. Пригласил три тысячи гостей, все в маскарадных костюмах. Сам светлейший явился в алом кафтане и длинном плаще из черных кружев. Одежда его слепила обилием драгоценностей, а на шляпе было их столько, что из-за тяжести невозможно было ее носить на голове, и вслед за светлейшим носил ее специально поставленный для этого адъютант.

   После шести часов приехала Императрица со двором, ее сопровождали внуки, Великие Князья Александр и Константин Павловичи, и Великая Княгиня Мария Федоровна, жена наследника. Едва карета остановилась, на амфитеатре, построенном против дворца, загремели трубы, воздух огласился криком «ура» и началось народное гуляние, где народ кормили, поили и одаривали новым платьем.

   Потемкин встретил августейшую гостью и повел в залу, предназначенную для танцев. Огромные столбы в два ряда окружали ее, меж ними находились ложи, украшенные гирляндами и штофами, вазы каррарского мрамора необыкновенной величины и печи лазуревого камня. Все стены были увешаны зеркалами, придававшими зале безграничность и отражавшими блеск огромных шаров, вместо люстр свисавших со свода. Екатерину подвели к приготовленному месту, окруженному прозрачными картинами и надписями. Собравшиеся стали размещаться в ложах и под колоннами. Послышалась музыка. Оркестр из трехсот человек музыкантов и певчих был на диво слажен. Двадцать четыре пары знатнейших дам и кавалеров начали танцевать балет, изобретенный самим светлейшим. Великие князья Александр и Константин участвовали в этом балете. Все танцевавшие были в белых платьях, украшенных бриллиантами. Чудный свет струился от пар, переливался, менял цвета.

   — Миллионов на десять… Бриллиантов-то… Да-а, подобрал светлейший…

   В конце балета явился славный танцовщик Де-Пик и услаждал собравшихся своими ловкими и необычными прыжками.

   После балета Императрица удалилась в другую залу, особо украшенную богатыми коврами и гобеленами.

   — Прелестно! Чем еще удивит нас князь Григорий?

   — Сюда, матушка. Здесь у меня слон живет.

   — Слон? Право, это удивительно!

   В ближней комнате стоял искусственный золотой слон, украшенный жемчужной бахромой и множеством алмазов, изумрудов и рубинов. Слон, как живой, ворочал хоботом, а сидевшая на нем фигура персиянина, тоже великолепно одетая, ударила при приближении Ее Величества в колокол.

   Далее Потемкин повел царицу и гостей в театр. Занавес поднялся, медленно осветилось солнце, в середине которого сиял вензель Екатерины, обрамленный зелеными лаврами. Поселяне и поселянки, согреваемые благотворным светилом, воздели к нему Руки, жестами показывая усерднейшие свои чувствования. Потом была комедия, а за ней балет, представлявший смирнского[77] купца, который торговал невольниками всех народов, но среди них не было ни одного русского. Из театра гости возвратились в большую залу, и Императрица прошла в отделенный от залы восемнадцатью колоннами зимний сад. Лавровые, померанцевые и миртовые деревья издавали приятный запах, песчаные излучистые дорожки обегали зеленые холмы и прозрачные водоемы, в которых резвились стайки золотых и серебристых рыбок; пели птицы.

   Государыня осмотрела грот, убранный зеркалами с мраморной купальнею внутри, и прошла к алтарю, возвышавшемуся на ступенях.

   Под сводом, висящем на восьми колоннах, среди яшмовых чаш, лампад, венков и цепей из цветов на порфировом подножье возвышался образ Императрицы — статуя из паросского мрамора. Золотая надпись на подножии гласила: «Матери Отечества и мне премилосердой». Алтарь был окружен лабиринтом с жертвенниками благодарности и усердия, статуями героев древности, драгоценными сосудами. Рядом на зеленом лугу, на высокой пирамиде, украшенной золотом, гранеными цветами и венцами из прозрачного камня, тоже сияло имя Екатерины.

   — Светлейший себя превзошел, — улыбнулась Императрица.

   — Прошу, матушка, в первую залу.

   Карнизы, окна, простенки залы были усыпаны кристальными шарами с воском внутри. Огромные люстры и фонари умножали блеск. Везде сияли ранее не замеченные яркие звезды и радуги из рубинов, изумрудов, яхонтов и топазов.

   — Ужели мы там, где и прежде были? — удивленно спросила Императрица.

   — Там, матушка, — и светлейший взмахнул платком.

   
    
     Гром победы раздавайся!

     Веселися, храбрый росс!

     Звучной славой украшайся:

     Магомета ты потрёс.

     Славься сим, Екатерина!

     Славься, нежная к нам мать!..

    

   

   «Польским», с громом литавр и пушечными выстрелами, начался бал…

   Платов не танцевал — не умел, хотя прикинул, что ничего трудного в этом танце нет. Он наблюдал, как, наскучив танцами, Императрица отошла к креслам и столику и села играть в карты с молодой очень красивой дамой. Из-за спин собравшихся вокруг вельмож играющих было плохо видно.

   — Матвей Иванович, — тихо сказал ему на ухо потемкинский адъютант. — Подите к светлейшему.

   На балах, на праздниках Потемкин никогда не обращался к Платову; все, что нужно, обговаривали они в домашней обстановке. Слегка удивленный Платов протиснулся к светлейшему, которого было далеко видно, благодаря росту и яркому костюму.

   — А, ты? — светлейший, словно боясь упустить, крепко взял Матвея за руку и, склоняясь к самому уху, сказал, указав глазами на играющую с Императрицей даму: — Вон тебе твоя немка… Сможешь — вот так же будешь… — и он провел взглядам по сияющему дворцу. — Не упусти!

   Он взял Платова под руку и повел прямо к столику, где играла Императрица. Молодая дама в винно-красном платье, казавшаяся холодной, как мрамор, не шелохнулась при их приближении, она рассматривала свои карты и кивала рассеянно на слова Ее Величества.

   — Что, князь Григорий? У тебя еще один сюрприз? — встретила царица подходившего Потемкина. — А! Здравствуйте, Матвей Иванович! Каково вам на этом празднике? У вас, чай, не по-нашему веселятся…

   — Вот, Ваше Высочество, — поклонился Потемкин даме, играющей с Императрицей, — рекомендую вам Матвея Ивановича. Он наши танцы не умеет, а может, и не хочет. Он на поле боя с турками изрядный «контроданс» устраивает. А коль не танцует, пусть вас разговором развлечет.

   — Я свидетель, Мария Федоровна, — сказала Императрица. — Анекдоты Матвея Ивановича заставляют смеяться до слез.

   Мария Федоровна подняла красивые черные глаза на подошедших и окинула Платова одним-единственным пристальным взглядом. «Ого!..» — вот все, что успел подумать Матвей. При близком рассмотрении можно было догадаться, что ей за тридцать. Это была сложившаяся, сильная, пожившая женщина с яркой, даже пугающей красотой, и один ее взгляд, казалось, высветил все, даже не успевшие окончательно родиться платовские мысли. Замедленным движением век она показала, что и потемкинские слова, и платовские мысли приняты ею к сведению, и, «скинув» карту, улыбнулась Императрице, приглашая играть дальше.

   — Садитесь рядом, Матвей Иванович, — проговорила царица, рассматривая свои карты и «сброшенную» карту партнерши. — Подсказывать мне будете. Вы в карты играете?

   — Играю, Ваше Величество, — ответил Матвей, чувствуя странную растерянность. Как сказал бы военный человек, первый приступ был отбит с потерями, а «противник» и не дрогнул…

   Танец сменялся танцем. Матвей, собрав всю свою волю, память и остроумие, плел, что в голову придет. Императрица довольно посмеивалась. Она испытующе поглядывала на невестку, которая, казалось, полностью отдалась карточной игре.

   — Прошу к столу, Ваше Величество, — вновь подошел Потемкин.

   — К столу? А куда?

   — А вот!.. — и светлейший отступил, делая кому-то знак.

   Все глянули. Театр вдруг исчез, а на его месте оказались столы, накрытые по меньшей мере на шесть сотен персон. Кушанья и напитки соответствовали великолепию дворца.

   — Насмешили вы меня, Матвей Иванович, развлекли. Никогда так не смеялась, — сказала Императрица, поднимаясь навстречу возвращавшемуся Потемкину. — Приезжайте ко мне в Царское Село кофий пить. Послезавтра…

   Потемкин повел Ее Величество к особому месту. Кто-то соответственно рангу повел вслед за ним Марию Федоровну. Ее походка была медленной, плавной и донельзя соблазнительной.

   Платов среди прочих гостей ужинал стоя и неотрывно смотрел на эту женщину, которая, по замыслу Потемкина, должна была сделать его, Матвея, обладателем такого же великолепия, свидетелем и участником которого он сейчас был.

   И Императрица и вся Августейшая семья сидели на виду. Потемкин сам служил Ее Величеству. Она пригласила его сесть.

   После ужина бал продолжался до утра, Ее Величество колебалась, казалось, что отъездом своим она боится нарушить блаженство хозяина.

   — Она никогда так долго не задерживалась, — говорили среди гостей.

   — Уедет…

   — Да уехать-то уедет…

   В одиннадцать часов Императрица сказала, что уезжает. Как обычная глава семейства, она терпеливо ждала, пока соберутся юные Александр и Константин. Когда она уже уходила, заиграли укрытые на хорах органы, и хор запел. Нежно, не по-русски…

   
    
     Что мне почести и слава?

     Что богатства всей земли,

     Если мысль тебя не видеть

     В ужас дух ввергает мой?

    

   

   Все остановились и внимали в безмолвии.

   Императрица обернулась и еще раз благодарила Потемкина. Тот упал на колени перед ней, ухватил протянутую ему руку и оросил ее слезами. Так держал несколько минут…

   С отъездом Императрицы бал продолжался. Матвей вышел, ему стало душно. В наружном саду, наполненном толпами любопытного народа, горели увеселительные огни, на прудах сияла огнями флотилия лодок. В роще и аллеях меж деревьев раздавались голоса песенников и звуки рогов.

   — Волшебные замки, соединяющие разные климаты и времена года… — восторженно говорил кто-то из вышедших освежиться гостей. — Так удивляет Потемкин своим великолепием жителей берегов Невы.

   — Как-то он удивит жителей берегов Дуная…

   …Какой там Дунай? Такие горизонты открывались здесь, в Петербурге… Гудело в голове, а вроде и не пил. Прожекты один красочнее другого мутили сознание. «Он — с той, я — с этой…» Нет, не верилось…

   Он вернулся в залу, в зимнем саду нашел светлейшего, который четко и властно отдавал распоряжения надежным людям, как генерал на поле сражения.

   — Что радостен? — спросил он Матвея.

   — Обнадежен Вашей Светлостью.

   — Рано радуешься, все только начинается. Если что, она ведь не помилует…

   Как и было условлено, Матвей отправился в Царское Село пить с царицей кофий. В саду по утрам бывало чересчур свежо, и кофий Императрица пила во дворце, иногда в павильоне с открытой в сторону сада дверью. И в тот день все произошло в павильоне. Сквозь раскрытую дверь виден и слышен был утренний, сверкающий росой сад, щебетали птицы. Ее Величество в утреннем своем уборе пила кофе со сливками, весело шутила с другими участниками застолья (стол был накрыт кувертов на двенадцать).

   
В аллее видны были гуляющие молодые люди, и царица обратила на них внимание:

   — А, это наш Валериан Александрович гуляет с сочинителем по утренней прохладе.

   — Молод, а не спится.

   — Кто рано встает… — откликнулись за столом. — Молод, а в делах.

   — Вернемся и мы к нашим делам, — сказала Императрица сидевшему напротив нее незнакомому для Матвея господину. — Князь Григорий Александрович медлит с отъездом в армию, жертвует славой своей и без пользы время теряет. Я знаю князя, сейчас он видит сны, толкует их и беседует с духами усопших героев посредством разного рода шарлатанов, именуемых медиумами. Отпишите Николаю Васильевичу Репнину моим именем, чтоб добивал турков и заключал мир. Он сам масон и сугубый мистик, но дело свое знает.

   Выпив кофий, Императрица встала и, жестом оставив сидеть всех остальных, подошла к открытой двери полюбоваться садом.

   — Матвей Иванович, подите сюда, — позвала она.

   Платов вскочил и подошел. Внизу, у ступеней, молодой Валериан Зубов беседовал с невзрачным господином, которого царица назвала «сочинителем», оба они поклонились появившемуся Платову, и Платов поклонился им.

   — Я хочу, чтоб вы были хороши с Валерианом Александровичем. И ему будет на пользу знакомство с вами, — сказала Императрица, указывая на Зубова, который, услышав свое имя, прекратил разговор и обернулся. — Вы добрый и веселый человек, Матвей Иванович, вы храбрый воин, — говорила она, словно уговаривала насторожившегося Платова, а может быть, и себя убеждала в этом, — как-то задумчиво все это у нее выходило, — и вдруг железным немецким голосом, холодно звякнувшим насмешкой, закончила: — Я думаю, вы ещё пригодитесь России.

   «Вот оно! Покатилась потемкинская голова! А я? А мне?.. Жизнь подарила?». Только что она решала его судьбу. Здесь, сейчас, за столом кофейным, а он и не заметил…

   — Пригожусь, матушка… Ваше Величество… Ох, пригожусь, — проговорил Матвей, глотая спазм, и «ох» у него получилось со стоном.

   Императрица опустила глаза, пряча насмешливую улыбку, и указала в сторону Зубова.

   Нетвердым, но все крепнущим шагом Матвей спустился по лестнице к приветливо улыбавшемуся Зубову.

   — Вот, Матвей Иванович, рекомендую вам…

   Имени «сочинителя» Матвей не расслышал, не до этого, но сказал бодро и первое, что пришло в голову:

   — Как же! Как же! Я сочинителей люблю, они все большие пьяницы.

   
Изумление и даже восхищение блеснули в глазах у Зубова.

   — А что, братцы? Не выпить ли нам вина?

   Сочинитель (его простонародное имя Матвей потом постоянно забывал) глянул с признательностью и первым пошел, потирая руки.

   — Вообразите, — говорил Зубов, — Потемкин не хотел видеть на своем празднике Суворова и за два дня до оного отправил сего бойкого старца в Финляндию, инспектировать тамошние укрепления.

   — Суворов вина, кроме кипрского, не пьет. Водочку попивает, тминную, и редькой закусывает, — бормотал сочинитель. — Привередлив…

   — Знаю, он пиво любит, — отвечал Зубов и панибратски хлопал сочинителя по плечу.

   На другой день Императрица, как ни в чем не бывало, спросила Платова:

   — Куда же вы вчера ушли с молодежью, Матвей Иванович? Гуляли?

   — Да большой гульбы не было, Ваше Величество, — честно ответил он, — так, бутылочки по три на брата осушили…

   — Вам здесь гораздо лучше, Матвей Иванович, — улыбнулась Императрица. — А городской климат вам не полезен. Поживите здесь с нами месяц-другой, отдохните, а там и в Войско свое — Екатеринославское.

   
Потом уже, после смерти Матвея Ивановича, адъютанты его выбили шесть медалей, дабы увековечить любимейшие, скабрезные высказывания покойника, и были среди тех высказываний слова о ненасытном распутстве Ее Императорского Величества…

   
«Сугубый мистик», князь Николай Васильевич Репнин, с князем Голицыным, князем Волконским, генералами Кутузовым и де Рибасом 28 июня разбили под Мачином стотысячную турецкую армию. Турки запросили мира.

   Потемкин, словно проснувшись, бросился к армии. По дороге он узнал о перемирии и о подписании предварительных условий мира. Лавры победителя и миротворца были исхищены у светлейшего князем Репниным.

   Григорий Александрович не мог смириться. Он разорвал мирные переговоры, готовился к новым сражениям и обещал, что заставит турок подписать более тягостное для них соглашение. Но в Яссах светлейший заболел лихорадкой и вскоре умер по дороге в любимый им Николаев.

   Одни предчувствовали и предсказывали его смерть. Рассказывали, за полтора месяца до кончины он присутствовал на отпевании умершего в Галаце принца Виртембергского и, выходя из церкви, был до того расстроен, что сел по ошибке не в свою коляску, а на дроги, предназначенные для покойного. В этом многие видели дурной знак. Другие всё валили на завистников и соперников. Долго держался слух, что Потемкина отравили Зубовы.

   Платов подзадержался в Санкт-Петербурге. Полк его под командованием Степана Грекова, произведенного за Измаил в майоры, держал кордоны по Дунаю у Браилова. Но с отъездом Потемкина и в Платове нужда как-то сама собой отпала. Пора ему была возвращаться в «Екатеринославское войско обеих сторон Днепра».

   Злился Матвей, а потому невоздержан стал и в питье и в речах. Раз чуть не попался. Начиналось вроде все хорошо, попал он на обед, за столом сидело человек тридцать. Хозяин, известный оригинал, встречая Матвея, раскинул руки:

   — Как ублажить мне такого гостя? Скажи, и для тебя я зажарю любую дочь мою!

   За столом Матвей перебрал: выпил водки, запил шампанским и, вспомнив вдруг потемкинские застолья, заговорил свободно о правительстве, о царице, о самом Потемкине.

   После застолья подошел к нему невзрачный старичок:

   — Давно ли с Дона, Матвей Иванович? Прошу вас на другой день пожаловать ко мне на обед.

   Матвей кивнул рассеянно. Едва старичок отошел, подлетел сам хозяин:

   — Это же Шешковский!.. Что он тебе говорил?

   — На обед приглашал.

   — Не вздумай ходить. Выпорет…

   — Как «выпорет»?

   — Так выпорет. Посадит за стол, стул провалится, и полетишь ты вниз, но зависнешь. Голова снаружи, а остальное — там, в подвале. И тебе ничего не видно, и тем, кто порет, лица твоего не распознать…

   — Постой-ка, — отстранил хозяина трезвеющий Платов и бросился вслед за старичком.

   — Ваше Превосходительство! Конечно, Ваше Превосходительство извинит меня, я не привык к богатым обедам, простой человек. Куда мне? И вообще я не Донского Войска, а Екатеринославского. Мне бы малороссийского борща…

   Шешковский, обер-секретарь секретной экспедиции, поворачивался под руками одевающих его лакеев и ласково, с улыбкой отвечал Платову:

   — В том-то и дело, потому-то я и пригласил вас, что завтра у меня будет приготовлен чудесный борщ. Малороссийский.

   — Знаю, знаю, Ваше Превосходительство! Но ради же Бога увольте меня от обеда.

   — Не-ет. Настоятельно вас приглашаю, Матвей Иванович, — ехидно улыбнулся Шешковский и даже пальчиком погрозил.

   Когда главный соглядатай империи ушел, сочувствующие вмиг окружили Платова, посыпались сочувствия, советы, некоторые открыто потешались. Назывались имена «обедавших» у Шешковского, смаковались детали.

   — Бежать, — подсказал кто-то.

   — Куда бежать? — встрепенулся Платов.

   — Беги к царице…

   Всю ночь протосковав, утром бросился Матвей Иванович к Императрице, которая к тому времени уже перебралась из Царского Села в город.

   Камердинер Зотов опешил от платовского приступа.

   — Ради же Господа Бога долежите Матушке-Государыне, мне крайняя нужда просить о себе… Ради Бога!..

   Зотов, вдавленный Платовым в дверь, пошел доложить. Вернулся, пожимая плечами, указал головой на приоткрытый вход.

   Императрица была за утренним туалетом. Она утопала в белоснежных кружевах, безмолвные женщины возились над ее прической, над ногтями, протирали чем-то дряблое без макияжа лицо.

   Распугав прислугу, Платов упал царице в ноги:

   — Матушка-Государыня! Виноват перед Богом и перед тобою! Прости меня, помилуй!

   — Что такое, что такое, скажите? — оживилась Императрица при виде коленопреклоненного донца.

   — Виноват, матушка, наплел по пьяни. А этот… идол… как его?.. На борщ приглашает. Выпорет!.. Прости, матушка!

   — И что же вы «наплели»? — размеренно спросила Императрица.

   — Да чего только… Что видел, о том и брехал…

   — Не делайте так больше, Матвей Иванович, — вздохнула царица. — Не надо вам… — она морщилась, подбирая слова, но так и не нашла подходящего. — Я постараюсь уладить это дело. А вы… Вы дайте мне слово, что впредь будете думать.

   — Даю, Ваше Величество! Вся жизнь моя…

   — Семен Иванович, — заглянул Зотов. — Просит принять.

   — Зовите, — кивнула Императрица и указала пальцем Платову. — А вы спрячьтесь за ту ширму.

   Платов присел за ширмой среди женского «барахла».

   Шаркающей походкой вошел Шешковский.

   — Семен Иванович, о делах мы поговорим позже, — произнесла Императрица и с недовольной гримасой указала взглядом на ширму.

   — Да их и дел нет, матушка, Ваше Императорское Величество. Так, делишки…

   — Что наш бравый казак?

   — Ничего экстраординарного, матушка, Ваше Величество. Поучить хотел…

   — Я к вам о нем просительницей. Он в большом раскаянии, и в Войске спешные дела. Я велела ему сегодня же скакать к месту службы и все исправить. Так что не взыщите, отобедать у Вас он сегодня просто не успеет.

   — Как прикажете, матушка. Служба, конечно, прежде всего.

   — Вот именно. Я жду Вас через полчаса, любезнейший Семен Иванович.

   Шешковский попятился к двери и уже у выхода встретился взглядами с Платовым, который выглядывал из-за ширмы.

   Платов, глумливо кривя рот, показал ему кукиш, еще и ладонью по сгибу локтя похлопал, затем, разводя руки и скрестив ноги, поклонился глубоким придворным поклоном.

   Старичок вздохнул с безнадежностью, как вздыхают, глядя на шалящих детей, по которым розга плачет, и вышел.

   Царица платовских жестов не видела, но по вздоху Шешковского что-то поняла.

   — Поезжайте, Матвей Иванович, — сухо и спокойно сказала она. — Будете у нас в Петербурге, заходите по-свойски.
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    Глава 9

    ВОЛНЕНИЯ И ПЕРСИДСКИЙ ПОХОД
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Проскочив подвластное Екатеринославское Войско, Матвей Иванович опомнился лишь на родном Дону.

   Тесть, Мартынов, тоже выдвинутый Потемкиным, ждал зятя с нетерпением:

   — Ну, как там без Потемкина?

   — Чуть не выпороли, — попугал Платов тестя.

   Мартынов перемолчал, лишь откинулся на лавке, и бритый подбородок потер. Считал он себя достаточно сильным, вторым, можно сказать, человеком в Войске. Мог теперь обойтись и без потемкинской поддержки. Смерть покровителя лишь осложняла его позиции в бесконечно тянувшейся внутриказачьей борьбе кланов, родов, «верха» и «низа».

   — Ладно, перебьемся, — подытожил тесть. — Уж как-нибудь, лишь бы все было хорошо.

   В самом конце декабря 1791 года заключили мир. Донские полки с Дуная были переброшены в Краснороссию и вечно мятежную Польшу. Служба не прекращалась.

   В Черкасске сохранялась тишина, как и в войну. После блистательного Петербурга казался родной город Платову обычной деревней. Смех вызывали потуги старшины соревноваться в богатстве, в роскоши. «Проклятая глухомань!» — вздыхал он, будучи званым гостем на семейных торжествах, на старинных праздниках и гуляньях. Ну как сравнить этот затопляемый городок с потемкинским великолепием Северной столицы!

   Вздыхал Матвей Иванович: «Какую возможность упустил! Поживи еще Потемкин, да не было бы Зубовых…» Сладким, мучительным сном тянулись воспоминания о великой княгине Марии Федоровне. Вот кто бы мог его «наверх» вывести! Вышло же у Орловых, у Потемкина, у того же Зубова, а чем он, Матвей, хуже. Не было от таких мыслей Матвею Платову покоя…

   Нет ничего невозможного. Мальчишкой возжелал он атаманскую дочку и женился на ней. А кем был?.. А теперь он бригадир, на все великое Войско Донское таких четверо.

   Под сорок человеку, полон сил. Жена чуть ли не каждый год рожает. А мысли уносили Платова далеко. Знал он женщин, уделял им в своей жизни чересчур много внимания. Они ему сторицей возместили, вывели. Но эта была не кто-нибудь — жена наследника престола… Иногда оторопь брала, что посмел замыслить такое. Но, попутавшись, вспоминал он Потемкина, того же Зубова. Нет, не было покоя.

   И вообще, его на Дону в то время не было.

   Граф Иван Васильевич Гудович, герой Анапы, после заключения мира стал осваивать отвоеванные территории, укреплять их от немирных черкесов и иных горских народов и придумал построить меж Белой Мечетью и Усть-Лабой 12 новых станиц в крепких местах: 4 станицы заселить казаками Волгского полка, 3 — Хоперского, а остальные 5 — донцами. Наверху его проект одобрили: заселяй.

   Сам по себе граф Иван Васильевич был человеком нрава горячего, правил строгих и правду любил. Связи в верхах приобрел обширнейшие, брат его — любимец покойного Петра Третьего, а жена, Прасковья Кирилловна, — дочь славного Разумовского. Мыслил граф масштабно, на тысячи. Получив сверху указ, одобряющий его идею, он не пожелал зарываться в мелочи, решил все одним махом: волгцев и хоперцев не трогать, а заселить предполагаемые станицы одними донцами. Три полка, отстоявшие свой срок на границе, домой не отпускать, а прибавить к ним еще три новых, идущих на смену, и все вместе пусть они к себе на Кубань с Дона к осени семьи выпишут. Как раз наберется три тысячи семей. Выдавать на семью по двадцать рублей на обзаведение на новом месте всем необходимым, а на каждую станицу сверх того еще по пятьсот — на постройку Божьих храмов. Весной чтоб начали строить, а осенью можно жен и детей выписывать.

   Казаки, ждавшие смены и получившие приказ о переселении, заволновались. Отродясь такого не было. Заселяло Войско Донское разные линии и приобретенные земли, но — по жребию либо по доброй воле. Бывает, что тесно кому-то в родной станице станет, — езжай, отделяйся, селись, пострадай за общество. Но чтоб по приказу всем поголовно… Нет, такого не бывало.

   Заявился командир Моздокского полка генерал Савельев в донские полки, велел рубить лес и строить дома, чтоб осенью родных в этих домах встречать. Казаки лес рубить не стали, собрались в круг:

   — Ну, братцы, что делать будем?

   Все три полка, Поздеева, Кошкина и Луковкина, порешили: это все не по обычаю, подчиняться не будем. Собрали от полка представителей, чтоб ехали в Черкасск и проведали: царский ли то указ, Иловайский ли воду мутит, перед царицей, по обыкновению, выслуживается. Или происки вражины Гудовича?

   Больше склонялись к мысли, что это Иловайский — больше некому.

   Три казака, не сказавшись по начальству, тайно ускакали на Дон. А остальные, не дожидаясь их возвращения, решили идти следом. Собралось ребят четыреста, по большей части с Переволоки — старой веры, упорные, развернули полковые знамена и бунчуки, выбрали предводителем Никиту Белогорохова, человека штрафованного, надежного, и сами пошли.

   В Черкасске, отрезанном от всего мира разливом, благоденствовали. Грелось начальство на майском солнышке, как сытые коты. Хлоп — являются с той стороны Дона трое: Фока Сухорукое, Степан Моисеев и Данила Елисеев:

   — Здорово живете[78]! Мы — с Кубанской линии. Приехали узнавать, что за указ такой — семьями на Кубань переселяться?

   Начальство, проспавшее все на свете, только глазами хлопало, как сова одним местом. Но Иловайский, человек опытный, сразу нашелся:

   — Ничего не знаю. Если правда, что вы говорите, сам срочно в Петербург выезжаю, буду царицу просить, чтоб отменила. А вы, ребята, давайте-ка по-хорошему назад, пока вас там не хватились. А то беды наживете.

   Поздно! Через неделю пришли под Черкасск с Кубани взбунтовавшиеся казаки, стали, еле видные из-за разлива, на ногайской стороне, развернули знамена. Богу молились и клялись стать крепко и не выдавать. А ночью же вплавь пробрались в Черкасск, угнали нужное число лодок, а рано утром все на этих лодках переправились и торжественно в Черкасск вступили. Белогорохов впереди. Пришли к атаманскому дому:

   — Эй, генерал-поручик Иловайский! Выходи, расскажи народу…

   Иловайский, поколебавшись, вышел:

   — Чего вы хотите?

   — О-о! Это мы тебе враз докажем!.. — и стали перечислять ему вины, и его собственные и всех предков его, кто в какие времена при власти бывал.

   — Всю жизнь ты, собака, нас не защищал, а погублял!

   — Ты чего это удумал, а? Ты куда нас загнать хочешь? Сам переселяйся!

   Иловайский, которому к тому времени уже переслали указ с одобрением мероприятий Гудовича, головой качал, руками разводил:

   — А что я могу сделать? Есть такое повеление…

   — Покажи его нам!

   Иловайский жестом позвал Федора Мелентьева:

   — Прочитай им.

   Мелентьев с опаской спустился с крыльца атаманского дома к казакам, развернул грамоту. Белогорохов его остановил:

   — Погоди, Федор Андреевич, — и обратился к своим: — Ну что, братцы, дело серьезное, а мы с утра ничего не ели. Надо б нам подкрепиться, а потом и грамоту послушаем.

   — Верно.

   Пошли от атаманского двора на базар, а войсковому дьяку, Ухмыляясь, сказали:

   — Ты, Федор Андреевич, никуда не уходи, жди нас, мы скоро придем.

   Белогорохов с другими ребятами совещался, а остальные пошли на базар, вели себя тихо, за все платили.

   Городовые казаки на них смотрели искоса:

   — Чего вы тут забыли? Возвращайтесь…

   Одни горькие пьяницы штрафованные, которых Иловайский загнал камень на Войско ломать для строительных нужд, поддакивали старообрядцам, которых среди пришедших было большинство:

   — Это все Иловайский. Продал он Тихий Дон, в карты проиграл.

   Иловайский в это время крутился-вертелся у себя в правлении, как на сковороде. Мелентьев, Курнаков и другие дьяки его еще больше накручивали:

   — Гудович заварил. А нам расхлебывать…

   — Не по обычаю…

   — Беги в Атаманский полк, нехай караул придет…

   — Мартынов и Луковкин отсиживаются…

   — Отсиживаются? Меня подсиживают! Знаю я их…

   Наевшись-напившись, мятежные казаки опять стали подступать к атаманскому дому. Толпа любопытных сопровождала их, а у крыльца уже собрались казаки Атаманского полка, готовые защищать Иловайского.

   — Читай, Мелентьев!..

   Мелентьев, ежась и оглядываясь, вышел читать. Перекрестившись, начал. Его слушали в молчании, но только он закончил: «…На подлинном написано так: Екатерина», как толпа перед атаманским домом взорвалась:

   — Вы нас обманываете!

   — Отымай «дела»!

   Мелентьеву звонко дали в ухо. Он кинулся убегать. За ним погнались, догнали и повалили.

   Командир караула из атаманцев выхватил саблю и, теснясь спиной к воротам, орал:

   — Уймитесь. Стрелять велю!

   Атаманцы, отпрянув, вскинули ружья.

   — Стой, стой! Не стреляй! — кричал им из дверей сам Иловайский.

   — Стой, братцы! — крикнул Белогорохов и вверх руку с шапкой поднял.

   — Тут правды не добиться. Идем к непременному войсковому судье.

   Отправились в Войсковую Канцелярию к Луковкину и Мартынову:

   — Что вы с нами делаете?..

   Мартынов в ответ:

   — Ничего, братцы, не знаю, сам удивляюсь.

   Луковкин стал рассуждать. Его спросили:

   — С твоего ведома тот указ?

   — Нет, — отказался, — ничего не знаю…

   — Ну, не знаешь, так сиди.

   Вернулись к Иловайскому. Тот сам вышел, стал просить:

   — Ребята, как бы хуже не было. Возвращайтесь в полки. А я сам поеду в Петербург к самой царице, буду просить, чтоб переселяли по обычаю, по жребию.

   — Нечего туда-сюда мотаться, — отвечали ему. — Там все равно правды нет. Без резону не езди, и мы тебя не пустим. А назад на линию не поедем, хоть сейчас нас всех велите побить.

   — Чего ж вы хотите?

   — Дай нам «билеты», что мы отслужили и по домам отпущены.

   — Согласен, — взмахнул рукой Иловайский.

   — Ордера о том в станицы разошли, что мы не беглые, а со службы идем.

   — Согласен…

   — Давно бы так!

   Прибывшие понемногу успокоились. Порешили:

   — Пишите билеты и ордера, завтра мы за ними зайдем, заодно знамена сдадим.

   Едва бунтующие ушли, Иловайский собрал Гражданское правительство, послал за Мартыновым, за Луковкиным:

   — Ну, что делать будем?

   Мартынов руками развел:

   — Гудович вытворяет. На святое замахивается…

   — Вот-вот. А с нас спросят, — поддержал его Луковкин.

   Старшина вся была недовольна: как же жить, как хозяйствовать, когда солдатский — не свой, не казачий — генерал, не спросясь Войсковой Канцелярии, такие вещи делает? И служилых, и семьи их, как скотину, с места на место гоняет?

   — Заступиться бы надо за казаков…

   — Заступись, а тебя потянут, как Ефремова!..

   — А тут, Алексей Иванович, куда ни кинь, — увещевал дьяк. — Всё равно крайними мы окажемся. Езжай сразу к царице, не дай Бог, опередят…

   — Верно, а Гудовичу напиши, что против власти поползновений нет, а искали только твоей головы, но успокоились.

   Мелентьев утирал разбитое в кровь лицо:

   — Нечего, нечего… — говорил злобно. — Это бунт. У меня бумаги отобрали.

   — Ладно, сиди…

   — Надо бы, чтоб они свою бумагу составили, а ты с ней к самой царице поезжай, и еще — свой подробный рапорт, — поучал Мартынов.

   На другой день двести казаков вновь приплыли в Черкасск на семи лодках и привезли знамена.

   — Готовы ордера в станицы?

   — Ты нам наши бумаги верни…

   Белогорохов кивнул сопровождавшим его казакам. Те достали из-за пазухи отобранные у Мелентьева бумаги и положили их на стол перед атаманом. Иловайский, со своей стороны, дал знак дьяку, тот выложил кипу отпускных листов и пачку ордеров в станицы. Казаки пригляделись:

   — Пусть Мартынов и Луковкин подпишут.

   Подписали.

   — Я еду в Санкт-Петербург, — сказал Иловайский. — Если есть какие жалобы, я передам.

   Белогорохов переглянулся с товарищами.

   — И пропишите особо, какие обиды вам на линии чинили.

   — Уже прописали, — подтвердили казаки.

   — Может, там что-нибудь не так, надо б заранее глянуть и исправить, — посоветовал Мартынов.

   — Поправлять — дело не наше, — вмешался Луковкин, — пусть остается по-простому.

   Белогорохов, помешкав, вынул и передал Иловайскому грамоту. Тот, не рассматривая, передал ее дьякам:

   — Отправляйтесь по домам. Буду за вас просить царицу…

   — Главное, чтоб переселений не было… — перебили его.

   — Буду и об этом просить…

   Сдав знамена и разобрав бумаги, казаки разъехались по домам. Иловайский направился в столицу, оставив вместо себя наказным Мартынова: «Ты у меня не отсидишься!..» С собой повез казачьи жалобы.

   Сохранилось описание Белогорохова: «Лицом и корпусом сух, собою рус, борода русая же, невеликая, глаза серые». И сохранились до сих пор «парсуны», парадные портреты донской старшины. Вот они — как один, гладкие, пузатые, одетые, подстриженные и побритые по-польски. Сравнить их с Белогороховым — совсем разные люди.

   Дальше — по обычаю. Прощенных и распущенных по домам стали по одному забирать. Первого зачинщика, Никиту Белогорохова, взяли по дороге в Петербург, ехал он туда правды искать. Но подручный его, Фока Сухоруков, продолжал Дон смущать, ушел с полутора сотнями на «верх», и читали они книгу святого Кириллы, что в половине восьмой тысячи[79] опустеет Дон на семь лет и будет тогда конец веку. Князь Щербатов, сидевший в крепости Дмитрия Ростовского, стал слать Мартынову запросы, известно ли ему, наказному атаману, что Дон шатается. Мартынов не стал ждать. Рука у него была твердая. Послал он Захара Сычева пресечь шатания, пока Войско не дрогнуло и не стали его русские усмирять.

   Сычев набрал черкасских ребят, поскакали на Усть-Куртлак, где «развратник Сухоруков» обретался.

   Съехались. Стал их Сычев просить по-хорошему и, уговаривая, неосторожно въехал в толпу, и там ему дали с размаху пистолетным дулом в лицо. Сычев, ослепленный ударом и окровавленный, упал, но очнулся и, стоя «на ракушках» (на карачках), Уговаривал ради Христа казаков не бунтовать, чтоб все великое Войско не пострадало.

   Пока возмутители раздумывали, их повязали. Пятеры заводчиков отправили в столицу, где их всех судили, а потом привезли на Дон, чтоб в крепости Дмитрия Ростовского показательно выпороть. Все это дело растянулось надолго, и нашего главного героя уже не затрагивало…

   Оставшиеся на кубанской пограничной линии в полках донцы, смущенные беспорядками в Черкасске и недовольные будущим переселением, побежали по одному и десятками из полков домой. С Дона вместо трех полков, ожидавших смену, пришел один, два полка из-за волнения задержали в Черкасске, харчи проедать. Гудович, закрутивший все это дело, оставил Мартынову и Иловайскому разбираться с беглыми, а сам стал спасать расползавшиеся кордоны. Справедливо подозревая донскую верхушку в тайном сочувствии претензиям мятежников, он задался мыслью, кто ж на Дону самый надежный, и выбор пал на Матвея Платова, которого он в июне 1792 года и вызвал из Черкасска на линию. Велено было Платову объехать все донские полки на линии и увещать их подчиняться начальству и воинского порядка не нарушать.

   Поехал он, присмотрелся. Казаки, ясное дело, бегали, русским офицерам и «погладиться» не давались. Те хватали с постов таких же казаков, пускались в погоню за дезертирами, а потом жаловались: «Держат, подлецы, коней, во весь мах не пускают. Не можем догнать, хоть убей. Я один что сделаю?» Когда же в погоню пускали регулярную кавалерию, то дело доходило до перестрелок.

   Стал Платов казаков уговаривать. Его слушали, поперек открыто не говорили, а за спиной шептались, что отобрали у него, Матвея, Екатеринославское войско, а он, Матвей, по великому тщеславию хочет себе на линии новое войско собрать и атаманом сделаться.

   Потом прислал председатель Военной коллегии граф Салтыков поручение Платову передать казакам, что всех, кто остался в полках и не бунтовал, отпустят на Дон и переселять на линию не станут. Полегчало. Отписал Платов Салтыкову, что казаки «приняли себя весьма довольными», и не было впредь у них иной мысли, кроме как выполнять все должное по службе и повиноваться начальству. К тому же со второй половины 1792 года началось переселение на Кубань верных черноморских казаков, уцелевших запорожцев[80], — и это во многом решило дело.

   Конец неспокойного года ознаменовался приездом на юг Суворова, назначенного командовать войсками Екатеринославской губернии, Таврии и всей новоприобретенной области. В самом Екатеринославском войске шло переформирование.

   Чугуевский полк, Конвойный, оставшийся после смерти Потемкина без шефа, и Малороссийский казачий свели в три полка и назвали 1-м, 2-м и 3-м Чугуевскими.

   С юга вооружалась и стягивала силы Турция, с северо-запада, с польских и литовских земель, наносило пороховую гарь малой войны.

   Все это время Платов командовал легкими казачьими войсками в новоприобретенной области, штаб-квартиру имел в Дубоссарах. В 1794 году обстановка вроде прояснилась: с турками война откладывалась. Зато все силы готовили для окончательного усмирения разделенной Польши.

   Прославленные полководцы собирали лучшие войска, среди них — цвет казачества. Шли на заведомо победоносную войну с охотой, сами просились. Вот бы где Платову показать себя! Повел бы он все легкие казачьи войска, на Днестре расположенные, схлестнулись бы в вековечном споре с «народовой» кавалерией[81] — чей верх, казаков или шляхты? Но нет. Ушли без него донцы, любимцы Суворова, ибо цепь обстоятельств заставила его нести службу тяжелую и неблагодарную, вновь усмирять зашатавшееся Войско Донское.

   После того как выпороли Белогорохова и Сухорукова и ноздри им выдрали, взялись вновь Гудович и Иловайский казаков с Дона на Кубань переселять. Выбрали было донские станицы по жребию, кому новые земли заселять, осваивать. Станицы о том и слышать не хотели: «Нам Тихий Дон Иваном Грозным пожалован. Здесь готовы служить до скончания веку. А на линию не пойдем». Особенно пять станиц упорствовали: Пятиизбянская, Верхне- и Нижне-Чирская, Кобылянская и Есауловская. Иловайский их упрекал, с Пугачевым и Разиным сравнивал, Фоку Сухорукова напоминал: вот, мол, чем кончиться может. Ответили ему казаки великим ехидством: раз такая там земля хорошая, то заселите там крестьян, которых вы, казачья старшина, на донскую землю сажаете и за собой записываете, мы тех крестьян в очередь полками охранять будем, чтоб — не дай Бог! — их черкесы не обидели.

   Старшина шуток не прощает. По приказу Иловайского притормозили проходившие через Дон на Кавказ егерские батальоны. Князь Щербатов, обретавшийся в крепости Дмитрия Ростовского с гарнизоном, тоже над душой стоял, требовал решительных действий и своей волей к донским границам войска стягивал.

   Повелел Иловайский второму после себя в Войске человеку, Дмитрию Мартынову, разобраться с мятежными станицами, сперва уговаривать, ссылаясь на царскую волю, а если не послушают — карать нещадно.

   Пришел царский указ, в котором Екатерина надеялась, что достаточно будет мятежникам страх внушить. Вот и стали пугать друг друга. Одни — регулярными войсками, другие — что поднимут остальные станицы и на Черкасск пойдут.

   Вот тогда Мартынов и вызвал зятя. По зову тестя, по царскому велению отправился Матвей Платов на Дон с Чугуевским полком, обещая «дать всему Войску великий страх». Обогнал свой полк, оставил его на Донце, а сам с тестем возглавил тысячную команду верных казаков и с Данилой Ефремовым, недавним родственником, со всей старшиной под главным командованием князя Щербатова, возглавившего подошедшие русские полки, отправился на усмирение. Сопротивления не было. Пали мятежники на колени и прощения просили. Тысячу семей выселили на Кубань. Данила Ефремов с полками их отправлял. Две тысячи казаков выпороли и сорок восемь ненадежных старшин.

   Выезжал Матвей Платов перед покорными казаками и говорил:

   — Слушайте сюда, что я вам скажу. Вы без начальства — стадо баранов. Сколько гавкали, а как до дела — перепились и разбежались. Глядите у меня, «детушки»! Кто царице отступник, таких я порол и пороть буду, не схоронитесь.

   К весне 1794 года на Дону все успокоилось. В это время Матвей Иванович получил наконец чин генерал-майора.

   Возвращаясь в Чугуевский полк, который стоял на Донце и ловил запоздало бегущих из Таврии на Дон казаков, Платов заехал в Черкасск.

   Здесь на него некоторые поглядывали косо. В город ввели полк солдат, и многие были этим недовольны. Даже отец обиду высказал. Обиженный Матвей перемолчал. Если б счел обиду справедливой, может, и взорвался бы, но не счел, решил, что отец стар, немощен, сам обижен. Ну а куда от русских полков денешься, если свои такое вытворяют? Служба… «Свой — чужой», никакого значения эти слова для служивого человека не имеют. У него есть приказ начальства. Ордер. И Данила Ефремов, атаманский сын, усмирял, и Семен Курнаков, что из казачьих детей, усердно этим занимался: вся черкасня — Андрей Сулин, что поныне в тех станицах комиссаром, Василий Кумшацкий, Петро Семерников, Иван Кошкин… Да и время такое, все переселяются. Матушка-Императрица даже французов на реке Берде у Азовского моря хотела поселить, чтоб сделать из них два полка. Полторы тысячи дворян и четыре тысячи ремесленников, бежавших от Смуты на Рейн, собирались превратить в новое войско в южных пределах империи. А главное — хотелось сказать отцу: «Вот ты всю жизнь собирал, меня теперь этим попрекаешь. Много собрал? А мне за усмирение и за другие службы девять тысяч десятин одним ломтем нарезали. Есть такая речка — Куяльник…»

   Ладно. Перемолчал Матвей. Уехал.

   Потом, в годы правления «сумасшедшей памяти» Императора Павла Первого, Платов как-то заявил, что с 1794 года на Дону не бывал, уехал в Санкт-Петербург. До этого времени жена Марфа Дмитриевна успела родить ему еще двух сыновей, Александра и Матвея, а когда муж уезжал, она была беременна третьим, которого, родившегося в отсутствие отца, назвали Иваном. Так что у Матвея Ивановича было два сына Ивана от разных жен, которых, как принято было в русской армии, стали различать по номерам: Иван 1-й и Иван 2-й…

   За усмирение можно получить чин, можно получить землю, но за подобные заслуги не награждают боевыми орденами (по крайней мере, тогда не награждали).

   После Измаила Платов пропустил целые три кампании: Мачинскую (с турками) и две — в Польше. За Измаил вместе с Кутузовым награждали орденом Святого Георгия 3-й степени в один день, 25 марта. За Мачин Кутузов получил еще одного Георгия, ушел далеко вперед и блистал теперь на дипломатическом поприще. Воспитывал кадетов, командовал войсками в Финляндии и… обучал Валериана Зубова, брата фаворита, как особым способом варить кофий, — навык, приобретенный во время заключения мира с Портою. Далеко оторвался за это время Василий Орлов, прославился Иван Исаев. Раненный в грудь картечью — его сам Суворов отличал, — безмерно прославился Федор Петрович Денисов, победитель Костюшко[82], один забиравший в плен целые корпуса. Отличился Адриан Денисов, за чьими деяниями Платов следил пристально и с непонятной настороженностью. Неясен был ему Адриан Денисов. Поведение такое, что иначе как «дурачком», парня не назовешь, а поляков бил лихо, смело, расчетливо. После кампании 92-го года, поиздержавшись, вздумал он умножить доходы карточной игрой (это в Варшаве-то): кончилось тем, что продал он лошадей, но нигде не замарал себя, был у графов Зубовых «в больших вечерних собраниях и с визитными почтениями». Начальству не молчал, и если дело боя касалось, «был на правду черт». Получив приказ с полутора сотнями казаков разбить бригаду поляков, ответил: «Я не Илья Муромец, да и он в нынешние времена не мог бы своих чудес выкинуть». В другой раз получил приказ языка взять, не выполнил, получил выговор, но ответил: «У меня нет поляков в команде, и я не могу их схватить, как и когда хочу, а только беру, когда могу». Однако ж брал… Зато бывали случаи, когда он на глазах всей армии дерзко бил и гнал многократно превосходящие силы противника, когда казаки через реки вплавь и без платья вражеские батареи атаковали и брали. В конце концов, он брал в плен Костюшко, но так и остался за этот подвиг без награды. Всегдашним спутником его были жалобы, что он отстал в чинах, истратился и хочет в отставку.

   Но когда прижимало, шел Адриан Денисов к высшему начальству и, не стесняясь, просил, взывая к справедливости.

   1794 год в донской усобице был славен тем, что чуть было не свалили денисовский род. Тот же Адриан узнал в Варшаве в декабре, что ближайшие его родственники «оговорены ненавистниками Денисовой фамилии и, по простоте своей, хотя были совершенно невинны, обвиняются и могут быть несчастливыми по строгости законов». Тут он сразу пошел прямо к Суворову, к Валериану и Николаю Зубовым; те написали брату Платону. Кончилось тем, что говорили с Адрианом и сам Платон, и граф Николай Иванович Салтыков, и Николай Васильевич Репнин, и Адриан «выговорил» своих и «совершенно избавил от дальнейших несчастий».

   Мало того, опять в отставку запросился. Но на балу иностранцы удивились, увидев Адриана, когда сказали им, что он казак. Денисов был светлый блондин, по-старообрядчески сух, чем смахивал на англичанина, и говорил по-французски. Конечно, все привыкли к «чрезмерной» физиономии Василия Орлова, по нему обо всех казаках судили. О пассаже таком узнала Императрица, порадовалась плодам просвещения, что казака от англичанина не отличить, хвалила Адриана и передала ему, чтоб службу не бросал. Поехал Денисов на Дон, в Варшаву, опять на Дон… С Платовым они все же встретились по службе — но позже, в Персии.

   Гремела Россия победами. Никогда она еще так славно не воевала. «Мы русские. Мы все одолеем». Но не было уже Потемкина, в провинции дослуживал Румянцев. Заметно постаревшая Императрица в политике руководствовалась фантазиями Платона Зубова.

   Прибыв повторно в Санкт-Петербург и не оглядываясь теперь на ослепительного Потемкина, стал Платов присматриваться и увидел, что гвардия не служит, а ведет светскую жизнь, что казна пуста и вообще одряхлела матушка-Императрица.

   На старости лет согласилась она с проектом Платона Зубова добить Турцию и отобрать у нее Царьград-Константинополь. Задумывался поход по обоим берегам Черного моря. Из Варшавы явился в Санкт-Петербург Суворов, выдавший недавно дочку за Николая Зубова. Его поселили в Таврическом дворце и предложили возглавлять поход через персидские владения на Анатолию. Но фельдмаршала «азиатские лавры» не прельщали. Прикинул он, кого бы мог взять, из донцов остановился на Исаеве, но передумал и отказался. Пожил он, почудил в Таврическом дворце, повоевал с дураковатым зятем и выехал в Тульчин, принять командование над войсками в губерниях Вроцлавской, Вознесенской, Харьковской, Таврической и Екатеринославской. Должен он был проторенным путем идти на Дунай, за Дунай и прямо на Царьград. С востока же Черное море обогнуть поручили Валериану Зубову. Сама Императрица должна была явиться с российским флотом (и с Платоном Зубовым) прямо под стены Константинополя и осадить его с моря.

   Двадцатичетырехлетний генерал-поручик Валериан Александрович Зубов впервые шел в поход такого масштаба самостоятельно. До этого он дрался под Бендерами, штурмовал Измаил, проделал Польскую кампанию с Суворовым. Под Варшавой, переправляясь через Буг, потерял он ногу, на что едкий Суворов немедля откликнулся: «Боли много, а славы мало». Ногу Зубову сделали искусственную, и с ней он отправился в Кизляр, чтоб возглавить там специально собираемый корпус. Решено было разбить персов, наказать их за погром Грузии 1795 года, а затем воплощать в жизнь проект Платона Зубова — воевать Константинополь.

   Помощников Валериану Зубову Императрица подбирала поименно: князя Цицианова, барона Беннигсена, графа Апраксина, генералов Булгакова и Римского-Корсакова. Из конницы взяли четыре полка казаков, а походным атаманом над ними Валериан Зубов, подумав, пригласил Платова.

   В Персидский поход повел Платов сборную команду. Шли донцы полковника Машлыкина, гребенцы, порученные племяннику адъютанта донского атамана Емельяну Астахову, волгские казаки генерал-майора Савельева, шел Чугуевский полк самого Платова, он же (Платов) — походный атаман.

   Общество подобралось веселое, при молодом командующем молодым всегда дело найдется. Взял Зубов с собой князя Василия Долгорукова, сына платовского благодетеля, князя Василия Михайловича, взял молодого Петра Витгенштейна, долгоруковскую и салтыковскую родню, взял донских волонтеров многих, среди них Адриана Денисова.

   Гудовича, который сам хотел возглавить поход на персов, оттеснили. А потом его, обиженного, Императрица заменила на генерала Исленьева. Исленьев, командуя Кавказской линией, должен был всячески содействовать Зубову покорять персидские владения.

   В самом начале апреля Зубов прибыл на Кавказ и вслед за передовым отрядом генерала Савельева пошел на Дербент.

   Молодой, 18-летний, Шейх-Али-хан вздумал сопротивляться. Дербент пришлось брать штурмом. После взятия башен город запросил мира. В середине мая устроили Зубову торжественный въезд в город. Все генералы, участвовавшие в штурме, получили Аннинские ленты, Платову Императрица пожаловала драгоценную саблю в бархатных ножнах с бриллиантами и Владимира 3-й степени.

   Взяв «Ворота Кавказа» («запиравший» Закавказье Дербент), русские хлынули в персидские владения. В короткий срок взяли Баку, заняли Шемаху, послали помощь в Грузию. У персидского шаха руки были связаны другими войнами; сопротивления почти не было, местные владельцы, увидев, за кем сила, подчинялись русскому господству. Зубовский корпус вышел к месту слияния Куры и Аракса. Платов перебросил всю подвластную ему конницу через Куру и пустил разъезды до Гиляна. Дорога на Тегеран была открыта. Казикумыкское, Дербентское, Бакинское, Кубанское, Ширванское, Карабахское, Шекинское и Ганжийское ханства были почти бескровно оккупированы русскими войсками. Каспийское побережье от устья Терека до устья Куры, Муганская степь и даже Гилян оказались под русским контролем. В Петербурге завидовали столь бескровной и грандиозной победе. Сам Суворов, отказавшийся возглавить поход, ворчал, что Валериан Зубов превзошел в своих завоеваниях Петра Великого и даже фельдмаршальский чин его не достоин.

   Поддержать Зубова ударом через Дунай и вместе идти к Константинополю, однако, не торопились. Новая сила вмешалась в Политическую жизнь всей Европы, оказавшись для императрицы важнее фантазий Платона Зубова.

   Безбожные французы, устроившие у себя революцию и втянувшие Европу в бесконечную войну, тем самым развязали Екатерине руки на востоке. Затяжные кампании на Рейне, в Голландии и Альпах составляли некое равновесие, отвлекавшее силы Европы от русских дел. Но в 1796 году некий генерал Буонпарте, во главе французской оголодавшей армии, ворвался в Италию, и пошла трещать Священная Римская (Австро-Венгерская) империя, побежали австрийцы. Какое уж тут равновесие, когда вся Австрия вот-вот развалится?

   Валериану Зубову дали чин генерал-аншефа, назначили его наместником Кавказа, но реальной помощи не слали и новых приказов не давали: на Тегеран идти, на Константинополь сворачивать или новоприобретенные земли закреплять строительством крепостей, — инструкций не было.

   Начальство и многочисленные волонтеры коротали вынужденное безделье на охоте или на рыбной ловле. Ходили друг к другу в гости из палатки в палатку на икру, на дичь, вот только водка дороговата была.

   Составили целое общество охотников, сам Платов возглавил, Адриана Денисова назначили в том обществе есаулом. Тот к началу похода не успел. Теперь был при Платове, который снабдил его калмыцкой кибиткой.

   За два дня убили двадцать кабанов, лебедей и не стреляли уже, несколько раз в камышах барса поднимали.

   Садились в кружок люди вольные. Усталость и радость от удачной охоты пробуждали чувства теплые, старинные — все равны и все вольны.

   Данила Власов, сменивший писарское ремесло на поле брани, Адриан Киреев, обычно державшийся особняком и уже полковник, Николай Иловайский, командир конвойной команды при Зубове, Адриан Денисов, Емельян Астахов, Максим Мануйлов, сам Платов — все плечом к плечу сидели.

   Черная азиатская ночь сверкала звездами, как восточная красавица глазами, шелестел камыш по-над Араксом, шипели из того камыша дикие коты, глаза их горели, как у чертей, хороводились где-то шакалы, сатанински взрыкивал подраненный барс, беззвучно проносились летучие мыши. Но казак и нечистой силы не боится. Пускали старинный ковш по кругу, пили по обряду, угощали Савельева, — волгский ты или моздокский теперь казак, а все равно с тихого Дона выходец. Далеко залетели.

   В конце осени получили в корпусе известие, что матушка-Императрица переселилась в вечность, а вскоре пришли именные указы всем полковым командирам, минуя корпусное начальство, чтоб возвращались с полками в Россию. Закончился Персидский поход.
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    Глава 10

    ОПАЛА
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6 декабря Зубов собрал всех начальников, объявил им волю нового Императора, сложил с себя командование корпусом, передал кавказское наместничество Гудовичу и морем отправился в Астрахань.

   Полки уходили в Россию вразброд. Общим отступлением руководил генерал-майор Рахманов. Лишь Римский-Корсаков остался в Ганже с небольшим гарнизоном.

   Отступавшие пугали друг друга, что на Тереке ждет их возвращенный Императором на службу Гудович, пылает-де он гневом, что другие за него столько земель завоевали. Те, у кого в команде были какие-либо неполадки, избегая встречи со своенравным Гудовичем, пошли степями на Астрахань. Адриан Денисов, выводивший донских, гребенских и волгских казаков, передал их генералу Булгакову, а сам, пользуясь своим волонтерским положением, получил увольнение домой, в станицу Пятиизбянскую.

   Матвей Платов усчастливился Гудовичу под горячую руку не попасть и в июле 1797 года вывел свой Чугуевский полк к реке Средний Вонючий Егорлык. Здесь встретил его фельдъегерь и передал указ Военной коллегии, что, по высочайшему повелению, 10 мая генерал-майор Платов исключен из службы и требуется в Санкт-Петербург.

   23 июля Платов известил о том старшего полковника в полку князя Кириллу Багратиона, и передал Багратиону командование.

   25 июля Багратион отдал приказ о вступлении в командование и об отъезде Платова.

   В скором времени в городе Чугуеве полковник Муханов смотрел 2-й Чугуевский полк, который давно уже из платовского ведения вышел, и на смотру казаки жаловались на полкового командира полковника Лесли и бывшего атамана Платова, что не выплатили они казакам причитающиеся хлебные деньги еще с апреля 1793 года.

   По положению, утвержденному в 1779 году, выступая в поход и отходя от родного дома на сто верст, начинали казаки получать месячное жалованье. Полковник — 300 рублей, есаулы, сотники и хорунжие — по 50, рядовые казаки — по 1 рублю. Кроме того, выдавались им деньги на хлеб и фураж. Деньги от казны получал полковник или какой-либо другой старший начальник и рассчитывался с казаками. Злоупотребления в этом деле встречались на каждом шагу. Командиры полков бывали разные, и случалось, что долго еще после возвращения из похода высказывали казаки претензии и расчет затягивался на многие годы. Генерал-майор Денисов 7-й в 1820 году вел расчет с казаками за дела 25-летней давности. И с Платовым такая же история приключилась.

   Редко кого привлекали за подобные дела к суду, лишь за явные злоупотребления. Предпочитали, чтоб командиры, хотя и с опозданием, но расплатились с казаками. Инфляции-то не было… Но при новом царе такие номера не проходили.

   Император Павел Петрович, узнав о претензиях казаков 2-го Чугуевского полка, велел судить Лесли и Платова военным судом. Вот так закончился для Матвея Платова Персидский поход, последний при жизни Екатерины Великой, где донец не имел «случая совершить что-нибудь достойное его имени». Хуже того, загремел Платов на Петербургскую гауптвахту и завели на него дело: удержал-де он деньги, предназначенные казакам Чугуевского полка.

   На гауптвахте с Платовым сидели многие достойные господа и почти все «за полки».

   Сперва Матвей Иванович собственные невзгоды напрямую связывал с происками усилившихся Денисовых. Алексей Иванович Иловайский после коронации Павла Первого отдал Богу душу, и на Дону атаманствовал Василий Орлов, зять Федора Петровича Денисова. Было дело, Денисовых валили, теперь, видно, пришла пора им поквитаться. Ох и зачесалась черкасня! Мартынова отправили в отставку… Но Мартынов, возможно, когда-то кому-то в чем-то негласно и сочувствовал, а Платов-то… Вернейший из верных. Его-то за что? Потом вспомнил Матвей Иванович, что и не такие верные в опалу попали, Суворов и то отставлен, и тоскливо подумал: «О-о-о!» Конечно же, метет новая метла всех любимцев Екатерины Великой. Чем-то кончится…

   Лето и осень суд собирал свидетельские показания. 7 декабря вызван был генерал-майор Платов и давал суду объяснения о хитросплетениях экономической жизни вверенных ему полков.

   
Задан был вопрос: признает ли генерал-майор претензию 2-го Чугуевского полка на 20 тысяч хлебных денег?

   Ответил Платов, что действительно получил он в 1795 году 50 874 рубля за окладный хлеб для 3-го Чугуевского полка, часть раздал 3-му Чугуевскому полку, ныне упраздненному, а остальные оставил у себя для 1-го Чугуевского полка, который собирался в поход и имел в деньгах больше надобности, а со 2-м и 3-м полками собирался рассчитаться деньгами, которые еще следовало получить из провиантской комиссии. Когда он выехал из Санкт-Петербурга, то оставил войскового старшину Равича получать 20 тысяч из провиантской канцелярии для 1-го Чугуевского полка, и войсковой старшина эти деньги ему в 1796 году доставил на Линию. Но в 1-м полку денег и так было много, и он, Платов, решил передать эти деньги 2-му Чугуевскому полку, но не отправил, а оставил при себе, сделал «перевод», чтобы 2-й полк продал заготовленных Платовым лошадей, которых заготовлено на 10 тысяч, а остальные 10 тысяч числились бы за Платовым до полного расчета с полком за доставленные Платовым сукно и палатки. Уже в Персии получил он от 2-го полка донесение, что лошадей они продали, но за вексель, а деньги по векселю получат через несколько месяцев, тогда он с майором Сафоновичем послал в полк 10 тысяч рублей, а об остальных 10 тысячах писал, чтоб ждали, а когда получать деньги за лошадей, пусть держат у себя, рассчитаемся…

   Задан был вопрос, что за 4 тысячи, на которые полк высказал претензию к подполковнику Лесли и к Платову?

   Ответил Платов, что брал он у Лесли 16 200 рублей, но в счет этих денег доставил в полк лошадей и остался должен лишь 4 тысячи, но таковую сумму должны были Платову по распискам князь Волконский и генерал Поливанов, и он, Платов, отдал Лесли эти расписки. Лесли деньги не получил и расписки возвратил, тогда Платов послал в полк ордер, что долги будут уплачены, в надежде заменить их поставкою в полк сукна и палаток, которые в конце 1794 года были поставлены на 8 тысяч рублей, но полного расчета еще не сделано.

   Задан был вопрос, признает ли он претензию за хлебные деньги с 16 апреля 1793 года по 1794 год?

   Ответил Платов, что не признает, так как в 1793 году 50 тысяч раздал в полки.

   На суде подполковник Лесли сказал, что Платов в 1792 году в Яссах получил для 2-го полка 8267 рублей 39 копеек, но в полк не передал, а полк числит эти деньги за подполковником Лесли.

   Платов возразил, что по этим деньгам был расчет, и они уплачены.

   Суд рассмотрел счет денег, уплаченных Платовым 2-му Чугуевскому полку (счет тот представил шеф полка генерал Горич), и названных денег там не нашел. Тогда Платов признал заявление Лесли правильным и доложил суду, что деньги эти полагал зачесть за поставленные им в 1795-м году во 2-й полк сукно и палатки.

   Прибыло в суд донесение шефа 2-го Чугуевского полка Горича, кабардинца, что полк больше претензий не имеет: следуемые полку 20 тысяч за окладной хлеб и 4 тысячи, числящиеся за подполковником Лесли, в 1797 году получены; деньги за хлеб с 16 апреля 1793 по 1794 год тоже получены частью наличными, а частью вещами — всего 25 тысяч; в начале 1795 года генерал-майор Платов доставил во 2-й полк 80 711 аршин сукна, 10 офицерских палаток и по 5 солдатских на каждый эскадрон, а расчета с полком по этим вещам еще не было.

   Из донесения Горича следовало, что после взаимных расчетов 2-й полк еще должен останется Платову.

   Другая бумага пришла, прямо противоположного содержания. Шеф 1-го Чугуевского полка генерал-майор Лесли, родственник подполковника, высказал претензию от имени полка, мол, должен Платов полку свыше 20 тысяч денег за фураж, Платов ответил тут же, что с полком расчет произвел. Получил он в 1794 году на полк деньги 22 715 рублей 88 3/4 копейки и удержал до 1797 года на непредвиденные надобности, но по возвращении из Персидского похода вернул. Тут же предъявил копию приказа.

   Из приказа явствовало, что в 1795 году Платов возил в Санкт-Петербург в главную провиантскую канцелярию претензию 1-го Чугуевского полка к казне о неполучении фуражных денег за период с 16 сентября 1787 года по 16 мая 1788 года — 2020 руб. 74 коп., за период с 16 сентября 1788 по 16 мая 1789 года — 9965 руб. 37 3/4, коп., с октября 1790 по март 1791 года —18 601 руб. 65 1/2 коп. Канцелярия выдала всего 22 715 руб. 88 3/4 коп, каковые Платов и получил. Но 1-й Чугуевский полк еще до возвращения Платова выступил в Персидский поход, и, принимая во внимание могущие встретиться какие-либо надобности по исправлению казаков во время этого дальнего похода, деньги казакам на руки не были выданы, а хранились у него, Платова. Теперь же, возвращаясь в пределы России, надобности большой в исправлении казаков уже не предвиделось, а потому приказывал он эскадронным командирам раздать эти деньги казакам.

   Здесь же, на суде, Платов от себя добавил, что деньги не получили всего десять человек, которые были в отлучке, надо им всего 250 рублей, которые тут же на суде он и внес. «А если надо, дам еще».

   Суд вертел копию приказа так и сяк.

   — Какого числа отдан?

   — 24 июня.

   — А когда в Санкт-Петербург вызван?

   — 23 июля.

   — Нет ли подчистки?..

   — А почему же вы, милостивый Государь, перед походом деньги не раздали? — поднял глаза на Платова один из членов суда.

   Платов усмехнулся:

   — Сейчас, слава Богу, не прежние времена, но Чугуевские казаки, верные памяти предков, имеют обыкновение пропивать перед походом все с себя, надеясь добыть в походе новое, а буде живот свой придется положить за веру, царя и Отечество, то чтоб врагу ничего не досталось. Так вот, чтоб не было в полку в начале похода повального пьянства, решил я, милостивые государи мои, деньги не выдавать. От пьянства никому никакой выгоды нет, одни убытки.

   — А винная монополия? — усомнился такой же, как и Платов, веселый член суда.

   — Я всегда стоял за трезвый образ жизни.

   — М-да. Похвально-с. Весьма похвально-с.

   Пересмотрел еще раз суд бумаги. Выходило, что в свою пользу Платов деньги не употреблял, а хранил как экстраординарную сумму в пользу полков. Сам свои деньги платил, чтоб полки были в хорошем состоянии. Припомнили, что при выходе из Персии получил Платов высочайшее благоволение за прекрасное состояние 1-го Чугуевского полка и за сохранение людей. Все это единственно от его, Платова, прилежания и усердия.

   Вынес суд суждение: деньги все были гласные и утаить их невозможно, да и помысла такого не было; деньги в полк не выдавал, чтоб иметь на непредвиденные обстоятельства; так поступали с этими деньгами и прежние командиры. Так поступил и он; полки удовлетворены, а 2-й Чугуевский еще и Платову должен. И все же суд оный при Санкт-Петербургском ордоннанс-гаузе остался непреклонен и присудил, «не имея права входить в рассуждение или делать толкование не по точным словам закона, за удержание сумм через немалое время у себя, по точной силе воинского сухопутного устава 66 артикула, чину его, без абшиду (свидетельства об отставке), лишить». То есть всё видим, всё знаем, сочувствуем, но закон есть закон: удержал положенные казакам деньги у себя на немалое время — получай по закону. Император Павел Петрович 9 декабря 1797 года наложил резолюцию: «За все значущееся по сему делу, как и за консилиум, держанный в Персии, исключить из службы и Платова отправить к Орлову на Дон, дабы держал его под присмотром в Черкасске безотлучно».

   С опозданием пришел в суд рапорт генерал-лейтенанта Дунина от 8 декабря 1797 года об осмотре им 1-го Чугуевского полка. Писал Дунин, что выдала провиантская канцелярия Платову на фураж казачьим лошадям за 1787–1790 годы 22 715 рублей 83 3/4 копейки («Знаем… Знаем…»), но выдал Платов казакам 4554 рубля 55 копеек, а 18 163 рубля 28 копеек остались у Платова. В 1791 году Ясская провиантская комиссия выдала на продовольствие лошадям 8598 рублей 32 1/2 копейки, но истратил их Платов не на лошадей, а на штаб и на офицеров. В 1793 году, когда из Екатеринославского войска формировали Чугуевскую бригаду, поступило в бригаду вместе с казаками 724 казенные лошади, оценены они по повелению Платова в 16 694 рубля и розданы казакам, а с казаков за этих лошадей Платов вычел 14 300 рублей 63 копейки, но не в казну вернул и не казакам отдал, а пустил на разные партикулярные издержки.

   Тут впору новое следствие начинать.

   Но решение по платовскому делу уже было принято и резолюция Государем наложена, так что рапорту генерал-лейтенанта Дунина ходу не дали.

   Что касается Платова, то, выполняя царскую волю, выехал он 13 декабря на Дон, а через несколько часов отправился за ним сенатский курьер Николаев. 16-го догнал он Платова в Москве и передал письмо от обер-прокурора князя Куракина.

   «Милостивый Государь мой Матвей Иванович! По получении сего письма, извольте, Ваше Превосходительство, обратить Ваш путь в г. Кострому; сие я Вам сообщаю по Высочайшему Его Императорского Величества повелению; пребывание Ваше в Костроме должно быть безвыездное впредь до особого повеления. Пребываю и т. д. Алексей Куракин. 13 декабря 1797 года».

   Платов сделался нездоров и хотел пустить себе кровь, голова гудела и кружилась. В Кострому прибыл лишь 24 декабря с тем же Николаевым, но был все еще болен, и рапорт Куракину, что прибыл в город, послал только 28-го числа. Кроме того, приложил письмо личное:

   «Сиятельнейший князь!

   Милостивый Государь!

   Помогите несчастному испросить у всемилостивого Государя милостивого прощения, чтобы я удостоился жительство иметь и с престарелою матерью моею, женою и девяти детей моих. При этом же я много должен разным кредиторам, мог бы тогда выплачивать продажею исподволь имения моего, дабы не лишиться хотя дому того, в котором они проживают. Задолжался я не прихотью, а по несчастью большой командой моей, в рассуждение старых обстоятельств, так должно тогда было; сам я вижу теперь, что я в счетах запутался; есть за другими полками и мои деньги за доставление в разные годы вещей нужных по службе. Дальняя отлучка моя не допустила меня сделать с ними верного расчета и терплю теперь от недоброхотов моих. Счастлив бы я был, если б известна была Величественному Государю моя усердная служба, которую я по долгу и по присяге моей производил и должен производить. Я Вашему Сиятельству донес всю истину; ежели это неправда, накажи меня Бог на сем и на будущем свете. Честь имею быть покорнейший слуга Матфей Платов».

   Письмо осталось без ответа.

   
Следившие за Платовым доносили куда следует, что испытывает поднадзорный «истинное сокрушение». Тоска терзала опального генерала, особенно усилилась она весной, когда все расцвело. Костромской губернатор просил, чтоб разрешили Платову навещать местных помещиков, где «хорошее, тихое и отменно вежливое обращение» поможет разогнать его «чувствительную унылость». Петербург ответил отказом.

   Почти три года прожил Платов в Костроме, сошелся там с молодым артиллеристом, подполковником Ермоловым, таким же ссыльным. Последний разе ним виделись, когда из Персидского похода возвращались. Теперь вот где судьба свела.

   — За что тебя, Алексей?

   — За письмо. Начальство ругал, — коротко ответил Ермолов. Прогуливаясь с ним вечерами, расслаблялся Матвей Иванович, звездным небом любовался:

   — Вот эта звезда — над местом, где Волга к югу заворачивает; эта — над Кавказом, куда б мы с тобой бежали, если б не было у меня столько детей… Детей у меня дюже много. Одних Иванов двое. Дочерей уж не знаю куда и пристраивать, за кого отдавать. Женись, Алексей, я тебе под начало Атаманский полк дам.

   — Какой же Атаманский полк? Ты ж не атаман, — уклонялся Ермолов.

   — Буду. Я во сне видел, — уверенно, с усмешкой говорил Платов.

   — Ты снам веришь?

   — А как не верить? Я смерть Потемкина видел… А недавно, перед тем как с гауптвахты выпустили, видел я сон, что ловил в Дону рыбу и вытянул сеткой свою саблю. А она — ржавая… Так ясно видел!.. Вроде и не сон. Приносят мне всю амуницию, когда выпустили, я первым делом — за саблю. Не заржавела? Нет. «Ну, — говорю, — она меня оправдает». Поехал на Дон. И что б ты думал? Так-таки и не отпустили дальше Москвы. Оно и понятно — сабля-то ржавая приснилась… — вздыхал Платов и снова глаза к небу поднимал. — А вон та звездочка — как раз над тем местом, откуда я мальчишкой гонял свиней на ярмарку…

   Пока торчал Платов в Костроме, разные события случились в Российской империи. Казаков все чаще посылали на усмирения. Данила Ефремов и один из Иловайских весь 1796 год гонялись за мужиками в Орловской и Курской губерниях. Император Павел чудесил: то приказывал вырыть тело Потемкина и бросить птицам, то вдруг одним указом уравнял донские чины с армейскими, чтоб путаницы не было, а наоборот — единообразие. Короче, одним росчерком всем донским старшинам, есаулам, хорунжим и сотникам по два чина подарил.

   На Дону Денисовы были в великой силе. Федор Петрович графский титул получил. Адриан Денисов заседал теперь в Канцелярии, ездил к царю с депутацией, представлен был царице Марии Федоровне, обедал с царем во внутренних покоях и водку пил.

   В Петербурге это радостное событие на «Казачьем подворье» достойно отметили, но в разгар гулянья и карточной игры (дело было за полночь) явился полицейский офицер и в 12 часов выслал молодого Денисова и полковника Бузина на Дон. Перепугавшись крутых мер, кинулся Денисов к Аракчееву. Аракчеев объяснил, что это не ссылка и не высылка, а просто надо ехать и принять казачий полк. Двадцать два таких полка стягивались экстренно к Пинску, чтоб оттуда идти воевать с французами. Собрана была на западных границах армия, готовилась в поход, бить безбожников-французов за их нововведения.

   И русские командиры уже покрикивали старательно: «Физики (теоретики, умники)! Все делать по-старому, а новое — вздор!»

   Восемь полков казачьих ушли в Италию. По дороге в Брюне показательно наездничали, «экзерсировали», показывали австрийскому Императору свое мастерство. А заодно перед венграми, которые своей кавалерией всегда славились, повыделывались. Подходя к Италии, узнали, что едет Суворов и будет командовать.

   И в Костроме узнали, что Суворов едет в Италию. Ермолов просился, чтоб пустили его повоевать, заодно Платову прошения писал.

   — Кто там теперь новый прокурор? Ты его знаешь?

   — Знаю. Знаю, — отвечал Ермолов и строчил жалостливое: «Светлейший князь! Милостивый Государь Петр Васильевич! Бедствия, угнетающие меня, чрезмерны: подробное изъяснение их перед Вами, о знаменитый князь, к чему бы послужило мне, если бы высокий степень Ваш не равнялся великости души Вашей?..»

   — Ты пропиши, что лишаюсь имения за долги и Вспомогательный банк отказал.

   — Угу… «Считаю дни злоключений моих, к тому же раны!» Так, что там еще?.. «Тяжелая болезнь от воображения будущего… Стою уже одною ногою в гробе…» Оч-хорошо!..

   Платов подписывал ермоловские сочинения, ждал. Оба верили в чудо. Выпустили же адмирала Чичагова, который сидел за «якобинские правила и противные власти отзывы». Надо было вести эскадру в Голландию, ему и предложили, «чтоб избрал любое, или служить так, как долг подданнический требует без всяких буйственных сотребований, и идти на посылаемой к английским берегам эскадре, или остаться в равелине (в заключении)». Конечно же, Чичагов повел эскадру.

   А Платова и Ермолова из Костромы не отпускали и в армию не требовали. Написал «знаменитый князь» резолюцию: «Оставить без ответа, как дело, в которое я вмешиватца не смею».

   Без Платова ушли казаки в Итальянский поход.

   И вновь отличился в том походе Адриан Денисов, и вновь справедливости искал, скандалил, да так, что молодого князя Багратиона на дуэль вызвал.

   Поставили их обоих в авангард, но старшим назначили младшего по чину Багратиона. Денисов воспротивился. Багратион же согласился требовать рапорты не с него, Денисова, ранее Багратиона произведенного в полковники, а непосредственно с казачьих полков. Потом Багратиона произвели в генералы, противоречие исчерпалось, но остались соревнование и взаимное недовольство.

   По приказу Суворова, который помнил молодого казачьего полковника еще по Польше, Денисов первым начал Итальянскую кампанию.

   Пошли русские войска по благословенной земле… Денисов, носясь с казаками в авангарде, вмешиваясь и некстати задавая вопросы, довел Багратиона до тихой ненависти. Суворов приметил и отозвал Денисова в другую часть, но хвалил и даже царю писал о денисовских подвигах.

   Первым ворвался Денисов в Милан, но и тут «проявил себя»: Суворов велел ему штурмовать миланскую цитадель. А Денисов увидел, что с одними казаками не сможет, и отказался, заявив Суворову, что не хочет омрачать суворовской славы. Суворов его послал к Багратиону:

   — Князь Багратион с авангардом от крепости Тортоны, как рапортует, подался назад. Да верно это он ретируется, но «политику зачал наблюдать» — двусмысленно пишет. Поспеши к нему и исправь его дела.

   Денисов повиновался, хотя предвидел осложнения — Багратион старше чином. С казачьим полком примчался к Багратиону, сказал, что в подкрепление. Багратион пил чай у крепости и встретил Денисова дружески. Денисов увидел, что крепость слаба, гарнизон мал, и хотел сам взять, просил у Багратиона подчиненные тому казачьи полки. Но Багратион поставил Денисова с полками в отдалении, а сам начал осаду крепости.

   Пока Денисов стоял поодаль, дважды выходили на него французы и дважды бывали биты, о чем Денисов доложил Багратиону. Багратион приехал и объявил Денисову выговор:

   — Почему доносите о нападениях, когда не видно неприятеля?

   — Почему обижаете, Ваше Превосходительство? — ответил Денисов вопросом на вопрос.

   — Мой адъютант неприятеля не видел…

   — В таком случае пусть будет открыто следствие или извольте удовлетворить меня, Ваше Превосходительство, на каком угодно оружии, кроме шпаги, которую я не знаю.

   Багратион, напоказ горячий и вспыльчивый, но вообще-то человек очень расчетливый, молча уехал.

   Следствия не было, и о дуэли больше речь не заходила. Но Денисов считал себя победителем.

   Вскоре французы полезли против Денисова, генерал Моро привел тысяч десять, из них две — конницы. У Маренго столкнулись. Австрийцы (союзники России) и не стреляли и не отступали, сдаться хотели. Денисов пригрозил, что порубит их, испугались, убежали назад. Французы напирали медленно, леса и болота мешали. Подскакал генерал Лузиньян с мадьярами, ударил на французскую кавалерию, донцы генерала Грекова поддержали, человек двести французских гусар положили. Подошел Багратион, но остановился, атаковать не стал. Денисову приказал с двумя полками атаковать французов и опрокинуть. Пригляделся Денисов — французы стоят твердо, слабых мест не видно, подумал: «Одна злоба выдумала такое поведение», но приказ есть приказ, поскакал с двумя сотнями. Французы шарахнули залпами повзводно, казаки и вернулись. Подъехал Денисов к мадьярам — было их там три эскадрона, — приказал поддержать, те головами качают, отказываются.

   Французы, увидев, что русские и цезарцы (австрийцы) не уступают, отошли, скрылись за рекой. А на поле боя приехали Суворов и Великий Князь Константин Павлович. Суворов недовольство выказывал:

   — Напрасно упустили неприятеля…

   Ужинал Суворов с Денисовым. День был постный, ели жареный лук с хлебом и осетровый балык.

   — Хорошо ли наши сражались?

   — Хорошо.

   — Храбро ли князь Багратион атаковал французов?

   Денисов промолчал.

   — Бил Багратион в штыки? — тихо спросил Суворов.

   — Нет.

   Суворов повернулся и отошел.

   За храбрость и честность Суворов Денисова очень отличал. Один раз даже позволил себя на руках из-под огня вынести. Зато другие его не особо любили. Великий Князь Константин Павлович, в папеньку прямой и вспыльчивый, прямо сказал: «Денисов — прекрасный генерал, но упрямая скотина».

   Прошли казаки всю Италию сверху донизу, Альпы перевалили, славу казачью по всей Европе пронесли. Эх, Платову бы туда!..

   После войны, не отдохнув, был затребован Денисов в Войсковую Канцелярию 2-м членом. Атаман Василий Орлов хотел иметь под рукой верных людей, так как времена наступали тяжелые и борьба предстояла такая же.

   Император Павел Петрович, требуя во всем порядка, разгневался на донцов, которые[83] укрывали беглых по-прежнему и за собой записывали. Канцелярию Войсковую подчинили Сенату и первым членом прислали генерала Ивана Репина, а в помощники ему — царского адъютанта Кожина. Начался розыск, кто где и сколько беглых укрывает. Атаманский полк разъезжал по городу. Прямо тебе военное положение. Против кого? Да все, почитай, грешны. Кто из донских чиновников беглых не принимал?

   Знали царский указ о недержании беглых и беспаспортных в донских станицах? Знали. Знали, чем грозился царь? Знали. Грозил царь смертной казнью и сожжением поселков. И, тем не менее, с удивительной смелостью и изобретательностью проводили толпы пришельцев, настойчиво и старательно укрывали. Это ж рабочие руки! И долгое время все шло безвозбранно за спиною Войсковой Канцелярии, у которой и у самой рыльце было в пушку.

   Приехали Репин и Кожин, потащили за пристанодержательство. Всплыли имена Дмитрия Иловайского и сына его Павла, Дмитрия Мартынова и сына его Андрея, к тому времени уже генерал-лейтенанта, в запале Орлов и тестя своего не пожалел, который в пользу Орлова от атаманства отказался. Все это растянулось, к выполнению служебного долга приплелась междоусобная борьба. Орлов, зная, что ущемляемая черкасня в долгу не останется, сам ежедневно ожидал оговора и последующего наказания. Стоило сказать слово не только в трезвом, но и в пьяном виде (с пьяного какой спрос?), как донос был уже готов.

   Спас черкасню исключенный со службы лейб-казак Евграф Грузинов, которого весь Черкасск считал полоумным — сидел он у себя на полатях и писал какие-то бумаги, имел в России тысячу душ, а жил в Черкасске впроголодь. 12 августа брат его, заслуженный офицер Петр Грузинов, пытался выбраться из города, окруженного постами, но был замечен караулом и остановлен подполковником Иловайским 8-м, который известил о том начальство. Начальство отправило к Евграфу Грузинову посыльного узнать, куда собирался ехать его брат. Евграф через того же посыльного начальство обругал. Начальство явилось к нему домой, арестовало и, перерыв чердак, обнаружило некие бумаги, страшные по содержанию.

   13 августа, на другой день, Евграфа Грузинова судили военным судом и за оскорбление государя и вредные замыслы, обнаруженные в бумагах, приговорили к смертной казни.

   Вместо прозаичного, набившего оскомину поиска беглых, от которого тихо стонал весь чиновный Дон, Репину и Кожину, а через них и Императору, было подсунуто дело об отвоевании у турок Стамбула и учреждении на месте Османской империи многонационального демократического государства, для чего планировалось собрать двухсоттысячную армию из воинственных народов Причерноморья и идти в поход на турок через Кавказ и Балканы. Себе Евграф Грузинов оставлял пост начальника нового государства.

   Провести столь масштабное мероприятие без сообщников невозможно, и приезжие чиновники вместо поиска крестьян стали искать сообщников будущего диктатора.

   Грузинов сообщников не назвал, однако было сомнение, что его брат пытался прорваться из города как раз на встречу с кем-то из верных Грузинову людей.

   Опасаясь сражаться на два фронта — с заговорщиками-демократами и чиновниками-беглоукрывателями, — Павел Петрович повелел прекратить следствие и суд по делу о беглоукрывателях, а заговорщиков Грузиновых бить нещадно кнутом.

   Орлов немедленно сообщил о том местным помещикам, они возликовали, устроили благодарственный молебен, а затем гулянье у атамана в доме. Во время гулянья Дмитрий Мартынов, престарелый вождь непреклонной черкасни, объяснял Кожину, почему беглых укрывают, и ясно было из его слов, что конца этому не будет.

   На другой день запороли насмерть кнутом Евграфа Грузинова. Орлов этим не удовлетворился. Борьба зашла слишком далеко. В день казни суд приговорил к смерти казаков и одного войскового старшину, которые проходили по делу Грузинова свидетелями, якобы знали и слышали, как Грузинов царя ругал, но не донесли. Ясное дело — сообщники. Таким образом дело закрывалось: главарь казнен, сообщники схвачены и тоже приговорены. Еще один шаг сделал Орлов — успокоил царя относительно донских чиновников. Созвал он их в Черкасске, обязал подпискою впредь беглых не принимать и тех, что уже спрятаны, возвратить. Чиновники те принесли «чистосердечное и верноподданное признание, обязались открыть свою совесть во всякого рода злоупотреблениях» и отправились «исследовать свои имения», чтобы найти в них и вернуть беглых крепостных великорусских и новороссийских помещиков. Успокоив таким манером царя относительно основной массы донских чиновников, Орлов ударил по верхушке черкасни. 16 сентября он сообщил, что подполковник Шамшев обнаружил подмену: некоторые донцы исправили старые «ревизские сказки», чтобы число прежних крепостных совпадало с числом нынешних, а коль такой разницы не видно, то и новых, укрытых, не найти. Кто ж документы подделал? Мартынов. Ответственный генерал-лейтенант Мартынов Андрей Дмитриевич признал, что его и отца его, отставного генерал-майора Дмитрия Мартынова, «сказки» подменены. «Кто же из оных выписан и кто вписан, обещался он подставить список». Круша Мартыновых столь жестоко, бил Орлов по всей родне. Тот же Шамшев нашел, что и ревизские сказки генерал-майора Платова, хранящиеся в ведении войскового старшины Слюсарева, подменены и сказки платовского пасынка Павла Кирсанова — тоже.

   Андрея Мартынова и кое-кого помельче отдали под суд. А новый генерал-прокурор Петр Хрисанфович Обольянинов по высочайшему повелению истребовал Платова из Костромы и засадил в равелин. Павел Петрович повелел: «Буде что касается по имеющимся делам в Сенате, то судить гражданским судом.

   О чем к сведению иметь тайной экспедиции (отдела)». Две недели отсидел Платов в равелине, пока не вышел указ о гражданском суде. Начали его спрашивать.

   Платов показал, что выходцы из Польши и Малороссии принимались в Екатеринославской, Таврической, Кавказской и в Астраханской губерниях на жительство в пустых местах, и на Дону их тоже принимали, так как до последней ревизии запрещения не было. Что касается его, Платова, то с 1786 года был на войне, управлял его деревнями управляющий Иван Бугаевский, а давал ли он, Платов, Бугаевскому разрешение устно или письменно принимать людей, не помнит. Но Бугаевский людей принимал, строил им дома за счет Платова, давал льготы на семь лет, не требуя ни работы, ни оброка, кроме государственных. Потом, с 1794 года, вышло запрещение принимать людей, и он, Платов, Бугаевскому запретил. Сколько у него, Платова, крепостных, он никогда не знал и не занимался, и жена его по болезни в «сие смотрение не входила», у них с ней семь детей маленьких, старшей дочери пятнадцать лет… В общем, если есть беглые в платовских имениях, то во всем виноват Бугаевский. Сам Платов после 1794 года был в Санкт-Петербурге, в Персидском походе, в Костроме. Из этих мест он Бугаевскому не писал и «повеления ему на принятие беглых людей никогда не давал, зная совершенно закон, как должно его хранить». За хозяйством просил смотреть генерал-лейтенанта Мартынова, который с 1797 года был в отставке. Мартынов следил за платовским конным заводом, заведенным издавна с трудностью, а из деревень платовских доход отправлял в уплату долгов, которые Платов наделал в 1792 и 1794 годах, когда был на линии и на Дону «во время возмущения донских казаков, и препоручения мне от главного начальства привести их в должное послушание и прежний порядок».

   Таким ответом напоминал Платов, что он, именно он, был на Дону вернейшим человеком, возмущения усмирял, во время чего и в долги влез.

   Гражданский суд, не имея фактов, определил собрать все, что есть против Платова в Войсковой Канцелярии на Дону и отправил на Дон запрос. 1 ноября указ о том ушел, 30 ноября с Дону ответили, 14 декабря ответ дошел до Санкт-Петербурга.

   Генерал-майор Денисов 6-й, то есть Адриан Карпович, сообщил с Дона в Гражданский суд, что донесения о беглых у него есть, «но по оным помянутый генерал-майор Платов прикосновенным не усматривается. А соответствовать долженствуют бывший управитель слободы его отставной казак Бугаевский и жена его, Платова, от коих ответы по тем входящим просьбам требуются». По прочим гражданским делам, кто и что с Платова ищет, Денисов прислал справку.

   3 июня 1798 года генерал-майор Багратион (Кирилл) в прошении на Высочайшее имя представил две расписки Платова: на 4810 и на 15 000 рублей. Однако 27 декабря 1797 года был указ, что с 1 мая 1798 года все такие расписки писать на гербовой бумаге, Багратион требовал, чтобы Платов или переписал расписки на гербовой или заплатил. Платов, как явствует из выписки, 10 мая 1800 года из Костромы ответил, что должен генерал-майору, а ныне тайному советнику и сенатору князю Багратиону, но тот якобы согласен ждать. Багратион своего согласия не подтвердил.

   25 августа 1799 года все тот же Лесли требовал через Новороссийское губернское правление, чтобы Платов вернул ему 11 тысяч. Платов ответил, что не занимал, расписка, что у Лесли, «безденежная», а деньги — 4 тысячи — в 3-й Чугуевский полк через комиссионера ротмистра Осадченкова переданы.

   17 сентября 1799 года поручик Гарденин требовал через Слободское губернское правление 5200 рублей, в счет чего имение Платова село Масловка Змиевского уезда, где 8 душ мужских и 7 женских, уже было осеквестровано на 1179 рублей, а чтоб получить остальные 4021 рубль, Гарденин требовал наложить запрет на платовские имения в Войске Донском. Платов ответил, что ничего Гарденину не должен и обязательств никаких не давал, наоборот — сам Гарденин должен Платову неустойку в 20 тысяч за деревню Масловку.

   Отставной генерал-майор Мартынов 10 сентября 1798 года заявил, что при возврате из Персии зять его генерал-майор Платов занял у него 25 тысяч, а еще у сына его, генерал-лейтенанта Мартынова, 7 тысяч, всего 32 тысячи рублей, заложил Крепенскую слободу и хутор Генеральский, через год обещал заплатить. Мартынов получил закладное письмо, но не открывал публике, а хранил у себя. Год прошел, Платов не заплатил, и Мартынов, выдвигая иск на 32 тысячи, просил приобщить их в общий конкурс со старыми должниками. Платов признавал, что должен Мартынову, и давал тому закладное письмо на свое имение, но надеялся на Мартынова, что «он, в рассуждении родства, ожиданием своим и уважит». Однако Мартынов 15 марта 1800 года дал знать в Канцелярию, что он от всех кредиторов Платова отставать не может, а оставляет себя согласным с ними в отсрочке и не в отсрочке данных ему денег. Дескать, будут они ждать, и я буду, а потребуют денег, то и я туда же.

   Сотник Егоров 7 октября 1799 года объявил, что в 1794 году на лошадином торге задолжал ему Платов 500 рублей да барышных 1100, итого 1600. Платов на этот иск ответил, что письменных условий нет, а так он ничего не знает. Кроме того, Денисов прилагал иски, на которые Платов не успел дать ответа.

   После того как Канцелярия распубликовала по Войску объявление, откликнулись казак Павловской станицы города Черкасска Алексей Носкин, содержатель лавки, которому Платов задолжал 281 рубль 22 копейки; двенадцать казаков Березовской и Черновской станиц, служившие на Кавказской линии в полку Платова, которым он недодал по 18 рублей 80 копеек; подполковник Мануйлов, который, узнав от Петра Платова, что имение брата его, Матвея Ивановича, взято под арест, потребовал свои 6 тысяч и представил необходимую бумагу; обратился, наконец, Ростовского уезда Новороссийского губернского управления майор Беляев, который искал с Платова за опознанную у него унесенную тайно из дому покойного отца его, полковника и депутата Степана Беляева, казачью шашку. Шашка в серебряной оправе, на кругу золотом изображение Богоматери, золото и камни и надпись «еллинская»: «Царя Константина и матери Елены». Беляев требовал за шашку 1549 рублей 48 копеек. Под всем этим Платов подписал, что «слышал».

   Всего Платов признал за собой 51 810 рублей долга, не признал 17 800 рублей, не дано ответов на 6573 рубля 28 копеек и по вопросу о «тайно унесенной из дому» шашке. Всего 77 732 рубля 76 копеек.

   Войсковая Канцелярия описала платовские имения и бывших там крепостных. Всего числилось за Матвеем Платовым 1749 душ. По указу от 17 августа 1797 года каждая мужская душа оценивалась в 40 рублей. Пересчитав, сколько стоит «поголовье», увидели, что для покрытия долгов Платову все равно не хватает 12 052 рубля 76 копеек.

   В конце присланной Денисовым справки значилось: «Генерал-майор Мартынов отдает в 32 тысячи рублей иск свой на большинство кредиторов, а о прочих же таковых справок не отобрано».

   Как видим, около половины долга и Крепенская слобода — 895 душ — в любом случае оставались в семье, в руках платовского тестя и дедушки платовских детей Дмитрия Мартынова.

   
Да, подвел Денисов Орлова, не дал на Платова компромата. Выслал лишь выписку из гражданских дел. Из выписки этой явствует, что все время пребывания в Костроме терзали Платова кредиторы, а тесть, Дмитрий Мартынов, «покрывал» его довольно оригинально.

   И января 1801 года Сенат рапортовал царю: в укрытии беглых Платов невиновен, виновны его жена и управляющий Бугаевский, «от коих и ответы требуются», имение по долгам под запретом. «А по сему Сенат, не находя таких дел, по коим бы генерал-майор Платов подлежал суду, о сем обстоятельстве всеподданнейше доносит на благоусмотрение Вашего Величества».

   16 января в 6 часов пополудни коллежский асессор Иглин, следивший за секретными арестованными в равелине, отправил Платова к генеральному прокурору Обольянинову, поскольку получил бумагу: «Высочайше повелено освободить и из равелина выпустить, о известной же экспедиции объявить, в ней… быть… Января 16 дня 1801 год. Санкт-Петербург».

   Исхудавший, поседевший, полысевший вышел Платов из темницы, трижды перекрестился. И сразу же велено было ехать к царю.

   Засуетились вокруг чиновники, караульные солдаты. Кто-то, взяв Платова за рукав, подвел под лампу.

   — Отчего мундир в таком виде?

   — Сыро, Ваше-ство, плесень-с… — загнусавил кто-то из местного начальства.

   — Переодеть!

   — Слушаю-с…

   Давя в себе кашель, Платов огляделся. На вытянутых руках принесли такой же, как и на нем, казачий генеральский мундир, спешно стали спарывать две звезды.

   — Извольте одеть, Ваш-ство…

   — Чей это?

   — Графа Денисова, — вполголоса сказал помогавший одеться. Мундир пришелся впору, немного просторен, но в тюрьме ведь не растолстеешь.

   — За что его? — так же вполголоса спросил Платов, поводя плечами и расставляя локти.

   — Отставлен за беспорядки в полку…

   «Вот оно в чем дело…»

   Голубой снег Петербурга, ветер с моря… Светились окна похожего на крепость дворца.

   Строгое убранство после равелина казалось Платову роскошным. Голова кружилась, сознание отказывалось фиксировать все, что происходило вокруг.

   Резкий кашляющий голос нового царя. Его Платов видел в первый раз, до этого как-то Бог не привел познакомиться:

   — Подойди! Я забываю прошлое… Посмотри на эту карту и скажи, знаешь ли ты эту землю?

   Платов угадал зеленое Хвалынское море, изгиб Яика. Но рука царя указывала гораздо дальше. «А! Хуже не будет…»

   — Слыхал.

   — Дойдешь туда?

   — С казаками пойду и в пекло.

   — Я спрашиваю: «Дойдешь?»

   — Дойду… — Платов закашлялся и утер рукавом денисовского мундира губы.

   Царь придирчиво осмотрел его одеяние.

   — У тебя, верно, есть враги.

   «Да уж, будь они прокляты…». Но вслух сказал твердо:

   — Простите их, Ваше Величество.

   — Поезжай на Дон. Я о тебе распоряжусь.

   Покачиваясь и чуть не упав при повороте кругом, Платов пошел из царского кабинета. «Домой… На Дон…»
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    Глава 11

    ИНДИЙСКИЙ ПОХОД
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Через два дня Платов уже скакал на Дон. В дороге отсыпался. На свежем воздухе хорошо спится. Ямщики, оборачиваясь, скалились:

   — Гляди, барин, замерзнешь.

   На Дону шли великие приготовления.

   Пока Платов сидел в равелине, Государь успел помириться с Францией и начать войну с Англией. Казаков это мало трогало. Какая разница, с кем воевать. Дай Бог со своими делами управиться. Надзиравшего задонскими делами Репина сменил князь Горчаков, стал 1-м членом Войсковой Канцелярии. Горчаков хвастал, что наведет в правлении порядок. Но только мешал, так как был «излишне привязан к приятностям жизни», и сразу же сцепился со 2-м членом, Адрианом Денисовым, который ему не молчал.

   Полетел на Денисова донос, что покровительствует старообрядцам. Новая интрига разворачивалась на потеху праздной черкасне. Но Государь ее сразу пресек, повелев донцам идти походом на Индию.

   1 января ознаменовалось царским рескриптом донскому атаману Орлову: «Англичане приготовляются сделать нападение флотом и войском на меня и на союзников моих датчан и шведов. Я готов их принять, но нужно их самих атаковать и там, где удар им может быть чувствительный и где меньше ожидают. Заведение их в Индии самое лучшее для сего. Подите с артиллерией через Бухару и Хиву на реку Индус. Приготовьте все к походу. Пошлите своих лазутчиков приготовить и осмотреть дороги; все богатство Индии будет вам за сию экспедицию наградою. Таковое предприятие увенчает вас всех славою, заслужит по мере заслуги мое особое благоволение, приобресть богозжи и торговлю и поразить неприятеля в его сердце. Здесь прилагаю карты, сколько у меня их есть. Бог вас благослови. Есмь вам благосклонный Павел».

   12 января Император, считая себя уже повелителем Индии, рекомендовал «все английские заведения там разорить, угнетенных индийских владельцев освободить и землю привесть России в ту же зависимость, в какой она была у англичан, и торг обратить к нам».

   13-го, припомнив, царь послал вслед еще один рескрипт: «Мимоходом утвердите Бухарию, чтобы китайцам не досталось. В Хиве вы освободите столько-то тысяч наших пленных подданных… Если бы нужна была пехота, то в след за вами… Но лучше, кабы вы то одни собою сделали».

   Ошеломленный Орлов 24 января отдал приказ готовить полки в поход. Сбор 25 февраля. С собой брать провианта на полтора месяца.

   Денисова Орлов убрал из Канцелярии и послал по станицам собирать казаков, ему же вверил одну из четырех колонн, на которые предполагал разделить собранные войска.

   Обычно в поголовный поход — а походы случались часто, — ходили тремя колоннами, до трети боеспособных оставляли дома. Теперь поход готовился воистину всеобщий, на Дону оставили всего 500 человек. И все собранное войско поделили на четыре колонны. Одну доверили Денисову, вторую — Бузину, третью — Бокову, четвертую, самую большую, 13 полков, — Платову, и сам Орлов, помня предыдущие распоряжения насчет Платова, остался при этой колонне за самого главного начальника.

   10 февраля Платов выехал в Качалинскую, на сборное место своей колонны. Пока он был в тюрьме и ссылке, многое поменялось. Утвердились новые штаты донского полка, впрочем, совпадающие с казачьим обычаем: полковник 1, есаулов 5, сотников 5, хорунжих 5, квартирмейстер 1, писарь 1, казаков 483. Всего 501 человек. Проверял Платов, чтоб были все одвуконь, а офицеры отрехконь, прикидывал содержание полков в походе; жалованье теперь полагалось платить, как в гусарских полках. Орлов обнадежил его, что денег много — выделила казна на поход более полутора миллионов, которые потом надо будет вернуть за счет добычи.

   Через неделю приехал сам Орлов, проверил готовность. Денисов с Бузулука и Бузин с Боковым с Медведицы доносили, что тоже готовы. Собралось более двадцати двух тысяч. Одних офицеров более пятисот, двадцать четыре орудия. Казаки недоумевали: куда такая силища? Просочились слухи, что лазутчики уехали за Волгу, к Оренбургу, и все почему-то решили, что завоевывать «Бухарию».

   20 февраля Орлов донес царю, что все готово к походу; 21-го, не ожидаясь ответа, он двинул за границу области передовой отряд Денисова; 28-го, получив от царя благословение, приказал выступать Платову и остальным.

   
Императрица Мария Федоровна последнее время провела в тревоге, — дочь Александра, отданная в Австрию замуж за венгерского палантина Иосифа, тяжело болела, врачи не надеялись на выздоровление. Все это осложнялось тем, что Император был сердит на Австрию из-за недавних событий с Суворовым и Римским-Корсаковым. Со дня на день ждали самого худшего.

   Началась весна, сырая и слякотная, это время года Мария Федоровна никогда не любила. И в Михайловском замке и вокруг него все казалось серым и мрачным. Император, этот вечный «злой мальчик», поселил здесь свою любовницу, и теперь ему некуда было ехать, он все время мелькал перед глазами, раздражал своим присутствием. Ходили слухи, что он гневается на всю семью, не верит ей, саму Марию Федоровну задумал отправить в Холмогоры, а сыновей Александра и Константина, заподозрив в заговоре, хочет бросить в крепость.

   Мария Федоровна никогда всерьез не воспринимала подобных угроз. Она знала своего мужа. Он вырос, но остался ребенком. Ребенку очень хочется воевать, размахивать саблей, но он боится крови, боится боли, боится пораниться, и он играет оловянными солдатиками. Сражение очень похоже на настоящее, даже красивее, убитым не больно, и их после боя можно снова поставить в строй. Императрица думала, что муж не решится причинить боль ей и детям, поскольку сам боится ее, этой боли. Кроме того, она чувствовала себя сильнее мужа, и муж чувствовал ее силу и побоялся бы связываться, бороться с ней.

   Она не любила мужа и удивилась бы, если б узнала, что какая-то женщина искренне любит его. Естественно, она не верила, что Аннушка Гагарина, молодая, двадцатичетырехлетняя статс-дама, любит Павла Петровича, который старше ее, своей любовницы, на двадцать лет. Слухам о том, что Император хочет развестись, жениться на Гагариной и объявить наследниками трона детей от нового брака, Мария Федоровна тоже не верила. «Он чудит, чтобы казаться интересным», — думала она, но была оскорблена.

   Она трезво оценивала свою яркую красоту, которой не растеряла в сорок лет, и его внешнюю непривлекательность, то, что была верной супругой, матерью его многочисленных детей, до тридцати семи лет просидела Великой Княгиней практически взаперти, в обществе гатчинских полоумных солдафонов. Теперь она стала Императрицей, таинство коронации придало ей новую уверенность, и при ее внешних данных она была истинной Императрицей, в то время как Павел по-мальчишески вел себя и на людях и в семье. Иногда его одолевала бессонница, и он лез к ней в спальню. После начала его романа с Гагариной Мария Федоровна не подпускала мужа к себе и постоянно держала в спальне мисс Мэри Кеннеди. «Мы спим», — отвечала она на царапанье и дерганье ручки. «Так вы — спящие красавицы!» — орал Император на весь дворец; после этого он устраивал какую-нибудь шалость, шел под дверь камер-фрау и начинал кричать: «Бриллианты украдены!» или «Во дворце пожар!» Спасался тем, что уходил разговаривать с часовыми.

   Кроме мужа, Императрица, как и всякая заботливая мать, немецкая мать (родом она была из Вюртемберга), хорошо знала своих детей. Она видела, как замкнут стал старший сын, как мучают его отцовские выходки, доходящие до оскорблений. Как и все дети, выросшие под присмотром бабушки, Александр любил бабушку Екатерину Великую, больше отца и смотрел на отца ее, бабушкиными, глазами. Но, кроме того, она знала, что Александр слаб, неуверен, будет избегать открытого столкновения, переживать, а это гораздо хуже. Лучше б он вспылил. Император тоже вспыльчив, но отходчив. Наорав, он мог бы просто обнять сына… Вот Константин, тот другой, настоящий отец, и внешне очень похож…

   В ту ночь, уже после двух пополуночи, Императрицу разбудила обер-гофмейстерина Дарья Христофоровна Ливен. Марии Федоровне снилось что-то непонятное и тревожное.

   — Кто там? — спросила она.

   — Это я, Ваше Величество!

   Императрица все еще была во власти страшных видений.

   — О! — сказала она, наконец, придя в себя. — Я уверена, что Александра умерла… Пришли известия из Вены?

   — Нет, Ваше Величество, не она…

   — Не Александра? О! Так это Император!..

   — Да. У Его Величества апоплексический удар… Он очень плох…

   — «Плох!» — воскликнула Мария Федоровна, стремительно, поднимаясь с кровати. — Нет, он мертв… Его…

   — Ваше Величество…

   — Его убили! Пустите меня… — и она, как была без чулок и башмаков, бросилась к двери, ведущей через комнату с внутренней лестницей в кабинет к Императору.

   Ливен успела набросить салоп на ее плечи и поспешила следом.

   Дверь распахнулась. Шаг вперед… И два штыка, сверкнув в тусклом свете люстры, скрестились перед лицом Императрицы.

   — Что такое? — в голосе ее было больше удивления, чем других чувств. — Пропустите меня!

   Часовые напряженно молчали, видно было, как подрагивают штыки в напрягшихся руках, у одного по щеке сбегала капля пота.

   — Кто здесь?.. Кто командует? Волков, вы? — узнала она штабс-капитана Семеновского полка. — Немедленно пропустите меня к моему мужу! А ну!..

   Бледный Волков пятился и отрицательно качал головой. «Н-не имею… Н-не могу», — разобрала она, ухватилась руками за стволы ружей и рванула. Часовые чуть качнулись и снова замерли.

   — Пропустите меня к моему мужу!..

   Полковой адъютант семеновцев Полторацкий почти бегом приблизился к ней и срывающимся голосом объявил, что она не пройдет, ему дано приказание не пускать ее.

   — О! Да вы… — вскричала Мария Федоровна, но вдруг смолкла, застонала и качнулась, готовая упасть. Графиня Ливен поддержала ее.

   Полторацкий, морщась, обернулся к солдатам. Движение, звяк оружия. Мария Федоровна вдруг прямо перед самым лицом увидела стакан с водой. Стакан мелко дрожал, ронял капли.

   — О, нет… — она сделала отрицательный жест рукой.

   — Выкушайте, матушка. Вода не отравлена, не бойтесь за себя, — сказал державший стакан семеновец, отхлебнул сам и вновь протянул ей стакан.

   Вздохнув, она взяла и сделала несколько глотков.

   Кто-то вынул стакан из ее рук. Отрывистыми, механическими движениями она повернулась и пошла к себе в апартаменты.

   — Я неодета…

   — Одну минуту, Ваше Величество…

   — И пойдите узнайте, кто все это творит. Я коронована, мне предстоит царствовать. А эти люди… Они должны присягать мне… Неужто они не знают?.. Подите узнайте…

   Она села в кресло и повторила:

   — Одеваться. Я хотела бы увидеть моих невесток…

   — Я позову их, Ваше Величество… Что-то еще?

   — Да, — и вдруг произнесла по-немецки: — Я хочу царствовать.

   Слова эти, вырвавшиеся у Императрицы, стали передаваться по наполненным солдатами комнатам Михайловского замка, они передавались шепотом и именно по-немецки, пока не достигли покоев Великого Князя Александра. Некто, несущий их, прошел прихожую, где шумела толпа разгоряченных молодых офицеров, а пьяный генерал-адъютант Уваров сидел, свесив ноги, на мраморном столике, и заглянул в гостиную. В гостиной на диване весь в слезах лежал Александр Павлович, рядом с ним, тоже заплаканная, стояла его супруга Елизавета Алексеевна, а чуть поодаль — полуодетый, но при сабле Великий Князь Константин.

   — Боже мой! Еще новые осложнения! — воскликнул Александр. — Подите скажите ей, что это… это неуместно, по меньшей мере, это весьма странно… В такую минуту… Мы должны быть все вместе…

   Граф Петр Алексеевич фон дер Пален вышел переговорить с Императрицей, но замешкался:

   — К чему эти уговоры. Нового Императора надо показать войскам. Это и есть главное.

   Он вернулся:

   — Мы напрасно теряем время. Вашему Величеству надо показаться войскам.

   — Ах, до того ли теперь?..

   Какой-то офицер протолкался сквозь шумных и пьяных товарищей и сказал Палену на ухо:

   — Гвардия ропщет.

   — Гвардия?..

   — Преображенцы… Надо бы побыстрее. Что здесь?

   — Молодой господин предается отчаянию. Оно довольно натурально, но неуместно, — так же тихо ответил Пален. — И еще эта. Вы правы, надо спешить.

   Он решительно подошел к Александру, взял его за руку и довольно громко сказал:

   — Будет ребячиться. Идите царствовать, покажитесь гвардии.

   Александр встал. Его стали опоясывать шарфом.

   — Прошу, Ваше Величество!..

   Уходя, он сказал супруге:

   — Надо все же переговорить с матушкой, ей… ах! Я представляю…

   — Этим займется Беннигсен, — сказал Пален, приоткрывая перед Александром дверь.

   Императрица Мария Федоровна была одета и пошла в покои старшего сына. Дверь в переднюю оказалась закрытой, и караул так же скрестил ружья перед ней.

   — Я хочу видеть мою невестку.

   — Ее Величество изволили выйти, — ответил офицер.

   — «Ее Величество»? И куда же изволили выйти «Ее Величество»? — с издевкой в голосе опросила Императрица.

   — Не могу знать.

   — Да кто же все-таки командует здесь?!

   — Генерал-лейтенант Беннигсен…

   — Немедленно позовите его! Вы слышите?!

   Офицер бледнел, но не трогался с места; Леонтий Леонтьевич Беннигсен уже спешил по коридору к Марии Федоровне.

   — К вашим услугам, Государыня…

   — В чью пользу совершено… в чью пользу совершена вся эта революция? — гневно спросила его Императрица.

   — Никакой революции нет, Ваше Величество.

   — Но Император мертв, здесь войска, и вам приказано командовать ими?

   — Да, Ваше Величество.

   — Меня никуда не пускают. Я арестована?

   — Ну что вы, Ваше Величество!

   — Но все заперто.

   — Вокруг замка возможны беспорядки…

   — Мне угрожает опасность?

   — Все спокойно, Ваше Величество, и все мы находимся здесь, чтобы охранять Ваше Величество.

   Императрица надолго замолчала, испытующе глядя на Беннигсена снизу вверх (тот был очень высок).

   Какие-то офицеры беспрестанно ходили вокруг, громко переговариваясь и обращаясь к Беннигсену. Один из них подбежал довольно встревоженный:

   — Преображенцы молчат… Говорят, что жив…

   Императрица встрепенулась. Она видела, как нахмурился Беннигсен. Не все еще было потеряно. Ах, если бы сейчас с ней был хотя бы один преданный лично ей генерал! Войска колебались, они еще верили, что Павел жив. Надо направить их на убийц Императора, а потом…

   Еще один офицер подбежал:

   — Отъезжают…

   За окном раздалось «ура».

   — Это семеновцы… Семеновцы за Александра…

   Беннигсен, несколько успокоившись, обратился к ней:

   — Император Александр поручил мне…

   — Император! Император! Александр! — воскликнула Мария Федоровна. — Но кто провозгласил его Императором?

   — Голос народа.

   — Ах! Я не признаю его, — понизив голос, сказала она, — прежде, чем он не даст мне отчета о своем поведении.

   Надо было действовать. Она решительно шагнула к Беннигсену, взяла его за руку, подвела к дверям, ведущим в сторону кабинета Павла Петровича, и проговорила твердым голосом:

   — Велите отворить двери, я желаю видеть тело моего супруга! — И прибавила: — Я посмотрю, как вы меня ослушаетесь.

   Надо было только приблизиться к телу и начать кричать, звать, возбудить солдат и кого-нибудь из офицеров и указать на убийц. Убийцы стали бы «вязать» друг друга, а потом…

   Беннигсен, натужно улыбаясь, что-то говорил, ясно было, что он не пропустит ее. Она погрозила пальцем:

   — О, я вас заставлю раскаяться.

   Он остался непреклонен. Слезы бессильной злобы проступили у нее на глазах.

   — Император Александр поручил мне передать Вашему Величеству, чтобы Вы изволили ехать в Зимний дворец, где Вашему Величеству будут даны ответы на все вопросы.

   Подошла Елизавета, жена Александра, Она, оказывается, ходила в покои Марии Федоровны, но не нашла ее там. Елизавета тоже советовала ехать в Зимний.

   — Император Александр… — опять начал Беннигсен.

   — Я не знаю никакого Императора Александра, — закричала Мария Федоровна. — Я хочу видеть моего Императора!..

   — Но надобно повиноваться… — проговорила Елизавета.

   — Что вы мне говорите? Не мне повиноваться! Идите, повинуйтесь сами, если хотите!

   Раздражение Марии Федоровны усиливалось с каждой минутой. Вокруг стела собираться толпа. Расталкивая всех, появился Пален.

   — Что здесь произошло? — набросилась на него Мария Федоровна.

   — То, что давно можно было предвидеть, — с обычным хладнокровием ответил граф.

   — Кто же зачинщики этого дела?

   — Много лиц из разных классов общества.

   — Но как могло это совершиться помимо вас, военного губернатора?

   — Я прекрасно знал обо всем, но предпочел поддаться во избежание более великих несчастий для всей Императорской фамилии.

   Он говорил хладнокровно, не юлил. Императрица взяла его под руку и отвела чуть в сторону.

   — Что, Александр очень хочет быть Императором?

   Пален молчал.

   — Он молод, неопытен… Чтобы управлять такой страной, надобно опереться на опыт Екатерины или Елизаветы Петровны. Всегда найдется достаточно твердый человек, который может проводить волю Императрицы. Здесь так привыкли к этому…

   — Я понимаю Ваше Величество, — ответил Пален, глядя ей прямо в глаза. — Но фаворит-немец возможен был лишь при Анне или Елизавете. Гвардия не потерпит фаворита-немца при царице-немке. При покойной императрице были возможны лишь русские фавориты. А потому мы против фаворитов, но за конституционное ограничение монархии. Мы достаточно пресмыкались перед этими неучами. Ваше Величество обратились несколько не по адресу, — криво усмехнувшись, сказал он. — При царице-немке возможен лишь русский фаворит. Искренне советую ехать в Зимний дворец, Ваше Величество.

   Пален ушел. Мария Федоровна еще некоторое время пыталась воздействовать на Беннигсена. Тому передали на ухо какое-то распоряжение, но он все еще не решался.

   Каждую минуту прибывали посланные, настоящие и ложные, от Императора Александра, приглашавшие Марию Федоровну ехать в Зимний дворец, но она отвечала, что не уедет из Михайловского замка, пока не увидит Императора Павла.

   Время шло. Комнаты замка постепенно пустели. Переворот уже нельзя было изменить.

   — Ну, хорошо, обещаю вам ни с кем не говорить, — сказала наконец Мария Федоровна Беннигсену.

   — Отоприте дверь, — приказал Беннигсен. Вопреки его ожиданиям, Императрица сказала:

   — Прежде всего я хочу видеть своих детей.

   Далее была трогательная сцена, когда Императрица вместе с дочерьми, поплакав, пошли к телу покойного Павла Петровича, прощались с ним, и Императрица отрезала клок волос с головы убитого супруга.

   Она ушла облечься в траур и долго не выходила к карете, которая должна была везти ее в Зимний.

   Когда совсем рассвело, она спустилась под руку с Беннигсеном, велела опустить стекла в карете и поехала сквозь огромную толпу, кланяясь народу. Но народ был спокоен.

   Потом была присяга, парад и все положенные по такому случаю обряды. Между тем настал час, когда вся семья должна была собраться у тела покойного.

   Мария Федорович пошла первой, графиня Ливен несла шлейф, Александр и Елизавета следовали за ней. Возле тела вдовствующая Императрица не проронила и слезы.

   Александр Павлович, впервые за все время увидевший изуродованное, но накрашенное и подмазанное лицо отца, замер в оцепенении.

   Мария Федоровна обернулась к сыну и с видом глубокого горя, но полная достоинства, сказала:

   — Теперь вас поздравляю — вы Император.

   Александр повалился без чувств.

   Взглянув на сына без всякого волнения, она проследовала в свои апартаменты. Через несколько минут Александр пришел в себя, после чего немедленно бросился в комнату матери, заплакал, и они наконец вместе излили свое горе…

   
Снегу за зиму навалило много, в конце зимы опустилась оттепель, лога превратились в речки. Более брели в воде, чем по дороге. Уморившись, сходили казачьи кони с дороги в снег, но и он был напитан водою.

   Шли без дневок, останавливались только на ночлег. Три передовых полка вышли у Вольска к Волге. Весь день и всю ночь лил дождь. Утром увидели, что лед тронулся, но уперлись крыги в берег и опять стали крепко.

   Распоряжавшийся на переправе Денисов выгнал на лед триста местных мужиков с веревками, расставил их по пять человек от берега до берега, велел казакам переводить лошадей. Сорок человек вывели. Лошади стали проваливаться, еле их вытащили. Казаки смотрели на Денисова в сокрушении и ужасе[84]… Он дал знак:

   — Выводи моих!

   Провели его собственных лошадей. Опять стали проваливаться. Их вытаскивали и гнали вперед. Ближе к середке лед оказался крепче, погнали лошадей рысью. Перевели…

   — Выводи всех!..

   Ободренные казаки снова стали переводить. Проваливались, вытаскивали. Снова проваливались… За четыре часа авангард все же перешел, потерь не было. Дали знать другим колоннам, чтоб поспешили. За Волгой стали сбиваться с пути, шли по солнцу, ночевали на сырой земле или на морозе. В день делали по тридцать-сорок верст. Первая сотня осталась позади, вторая…

   За три недели похода полки прошли около семи сотен верст. Передовой отряд дошел до верховий Иргиза, оставался рывок через степи до Яика — а там короткий отдых в Оренбурге, где местные власти должны были заготовить верблюдов и все необходимое для покорения Бухарии и других — Бог их ведает — земель.

   Орлов, Платов и один из полковых командиров, Белогородцев, съехались на окраине сельца Мечетное. Орлов отупело вглядывался в карту, присланную Императором. До Оренбурга не дошли, а уже несколько раз в степи с пути сбивались. За Оренбургом путь был отмечен одной ниточкой. А что там — горы, степи, пески, — ландкарта не говорила.

   — Десятой доли не прошли, — ворчал Орлов. — Убыль есть?

   — Не дюже, — скучно отвечал Платов, щупая взглядом горизонт. — Пока терпится. Из Оренбурга слышно чего?

   — Не могут дорогу разведать, — вздыхал Орлов. — И ландкарта не указывает. Ни тебе речки, ни горы какой, ничего не указано.

   — По звездам пойдем? — усмехался Белогородцев, оглядываясь на Платова. — Выведешь?

   — Проведу, — подобно Орлову, вздыхал Платов. — А куда денешься?

   — Атамана!.. К атаману!.. — зашумели в проходившей колонне. — Курьер к атаману!..

   — Подгоняет, — сочувственно сказал Белогородцев.

   — А то! Каждый божий день шлет… — подтвердил Орлов. Он был бледен, шмыгал носом, боролся с подступающей хворью.

   Подлетевший курьер, откидываясь всем телом, удержал за малым не запаленного коня и, не сводя с Орлова вытаращенных глаз, протянул пакет.

   — Чего там? — забеспокоился Орлов.

   Гонец только дышал.

   Платов сдержался, чтобы не заглянуть через плечо читающего Орлова. Белогородцев же, не стесняясь, чуть не ложился щекой на плечо. Он первым прочел самое главное и поднял на Платова растерянный взгляд.

   — Присяга… Новый царь у нас, Матвей Иванович…

   — Ты смотри!..

   — Новый царь. Его Величество Александр Павлович, — подтвердил Орлов и, снимая шапку и крестясь, радостно добавил: — Домой идем!..

   Проходящие полки остановили, табором стали в Мечетном и прямо на снегу в степи.

   Орлов, давя кашель, выехал перед полками колонны и, поднимая над головой голубоватый лист бумаги, гаркнул с хрипом и бульканьем:

   — Ребята! Бог и новый Государь, Александр Павлович, жалуют вас родительскими домами!

   — Ур-ра-а-а!!! — прогремело над степью. Отстояв благодарственный молебен в старообрядческом монастыре, повернули полки обратно к Волге. Летели как на крыльях.

   Денисов, ушедший дальше всех, со своими передовыми догнал главные силы на переправе. Казаки безбоязненно переправлялись по одной упершейся в берега льдине шириной в полверсты, и ни одна лошадь не провалилась. Едва успели перейти последние, ругаемые начальством за «отважность», как льдину все же снесло. Но полки были на «нашей» стороне Волги, можно сказать, — дома. Отстояли еще один благодарственный молебен и пошли на Дон.

   Генералы, полковые командиры и начальники колонн остановились в первой пограничной с Волгой станице Качалинской. Здесь Орлов своей волей назначил депутацию с поздравлениями к новому царю: одного из Грековых, одного из Иловайских и Адриана Денисова.

   При Александре Павловиче, торопливо объявившем, что при нем все будет, как «при бабушке», жить стало легче. Выпустили из неизвестных, но, видно, страшных мест «взятых» Дмитрия Иловайского с сыном Павлом, старого Ивана Мешкова. Помер ненадолго переживший Павла Петровича атаман Орлов. Новый век начинался с перемен. Старое отмирало. Молодежь теснила престарелых родителей. На сентябрь намечались коронационные торжества в древней столице, и 1 августа лейб-казаки были отправлены из Петербурга в Москву по этому случаю. Готовилась особая делегация с Дона.

   В середине августа, на Спас, получил Матвей Иванович грамоту: «Известные Ваши достоинства мне и долговременно беспорочная служба побудили меня избрать Вас в войсковые атаманы Войска Донского на место умершего генерала от кавалерии Орлова; надеюсь, что Вы потщитесь усердным и порядочным исполнением Вашей должности сделаться еще более достойным оказываемой Вам доверенности. По получении сего немедленно войдите в управление возложенной на Вас должности и, по принятии до нее касающегося, сделав нужные распоряжения на время Вашего отсутствия, приезжайте в Москву, дабы там со мной увидеться».

   Далее шла собственноручно наложенная подпись Его Величества.

   15 сентября Матвей Платов, генерал от кавалерии Федор Петрович Денисов, племянник оного Адриан Карпович Денисов и другие достойные донцы присутствовали на коронации Императора Александра Первого.

   В этот же день Матвей Иванович Платов был произведен в генерал-лейтенанты. Началось его атаманство.
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    Глава 12

    ВЗЛЕТ
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Новый век начинала Россия с новым Императором. Был он добр и тонок, ангельски красив, не ступал, а будто несся в облаках.

   С Платовым на коронации царь говорил ласково. Он со всеми ласково говорил. Но более ободрила и озадачила его Императрица Мария Федоровна. На торжествах был Матвей Иванович допущен к ее руке, а когда, облобызав, выпрямился, придержала она его руку другой своей рукой, теплой и нервной. Он в легкой растерянности посмотрел на нее, а она сказала без улыбки, очень серьезно, будто давно собиралась сказать ему:

   — Вы много, очень много пострадали, генерал. Помните, мы всегда рады видеть вас при дворе. Мы ценим вашу верность, — и опустила веки, как будто намекая на что-то старому другу.

   Секунду, пока он не сглотнул подступивший к горлу комок, она все держала его руку своими обеими руками.

   — Заслужу… матушка… — смог сказать растроганный Платов.

   Она светло улыбнулась ему и вновь прикрыла веки, отпуская.

   Отступивший Матвей Иванович долго сморкался в стороне, в толпе любопытных, поздравляющих и завидующих, всех, кто видел этот знак внимания, отличающий заслуженного донского генерала.

   — Да… я вам скажу… Жизнь отдать… Не достоин… Нет, не достоин, — бормотал он, утирая платком то усы, то глаза. Совсем потерялся.

   Ободренный, взялся он задонские дела с большой охотой, тем более что дел этих накопилось — море.

   — Так, — сказал непременному члену Канцелярии Адриану Денисову. — Давай поглядим, что тут у нас, чем владеем, располагаем?

   Денисов разложил перед ним карту, где размечена была земля, отводимая Войску Екатериной Второй в «бесспорное на вечные времена владение»[85]:

   — Имеем мы, Ваше Превосходительство, войсковую территорию 500 верст в поперечнике, граничащую с губерниями Екатеринославской, Слободско-Украинской, Воронежской, Саратовской, Астраханской, Кавказской и Таврической — 119 станиц, 1722 хутора, помещичьих слобод — 49, это тех, что с церквами, поселков — 206. Населения мужского пола — 184 тысячи 340 душ. Из них служилых до 40 тысяч душ. Способны выставить 80 полков, имея в штате, по указу 1798 года, 501 саблю на полк.

   — Ого! — вырвалось у Матвея Ивановича.

   — Так точно, — отозвался Денисов. — Но в очередности выхода на службу большие непорядки. Одни уходят на несколько лет. Другие — более нескольких дней, да и то во всеобщих походах не бывали. Полки перебрасываются с театра на театр[86], иногда до высочайшего повеления на Дон не отпускаются. Есть казаки, что подряд по пять с лишним лет в походе числятся.

   — Это мы пресечем.

   — Хозяйство войсковое разнообразно, но мало устроенно, — продолжал Денисов. — Имеем мы мельниц — 331, винокурен — 8, рыбных заводов — 39, хлебопашество развито мало. По-над Миусом, возле Аксая и вверх по Дону, примерно до Цимлы, упражняются в посеве более всего пшеницы. Сенокосы — по Войску повсеместно.

   — Куда пшеница идет? — перебил Платов.

   — Сбывают в таганрогском порте. Далее, Ваше Превосходительство, лес есть, но к домовому строению приспособлен мало, разве что в верхних станицах. Есть поблизости Миусские леса, но они взяты казной, за малым не истреблены на строительство Черноморского флота, а ныне отдаются под казенные дачи. Из полезных растений еще виноград произрастает, посадки его снизу до Нижне-Чирской доходят. Выше замерзнут. Главный промысел — рыбная ловля. Рыба красная и белая ловится зимой и весной в Дону, и в гирлах[87], и в Азовском море. Вывозятся рыба свежая, соленая и мерзлая, красная икра. Клей и визига[88]…

   — Да, это так, это я знаю… — подтвердил Платов, удовлетворенно потирая руки.

   — Помещики многие и верхние станицы упражняются в скотоводстве. Есть ремесла. В Черкасске два завода для изготовления фруктовой водки, да есть три завода для изготовления сальных свечей. Сукноделие есть, готовится сермяжное сукно. Войску принадлежат Маноцкие соляные озера, соль идет на соленье рыбы и на применение между собой. Торговля существует, здесь, в Черкасске, торговля идет постоянно — в основном шелком и сукном из Москвы и из Польши. Второй большой порт на Дону — Качалинский. Оттуда вниз спускают канат, гвозди, хлеб, кожи, икру, коровье масло, лес, дрова в Черкасск и в Таганрог.

   Платов грустно усмехнулся, вспомнил свой дровяной склад. Ушло время… Денисов, по-своему поняв его усмешку, сказал:

   — Дрова на отопление почти не используются. Тростник и навоз…

   — Знаю, знаю… Что там еще по торговле?

   — Ярмарки, Ваше Превосходительство. Урюпинская на Покров, Луганская, Мартыновская и Аксайская — на Троицу.

   — Н-да, хозяйство…

   — Хочу обратить внимание Вашего Превосходительства на возможные волнения.

   — Какие волнения? Никаких волнений…

   — В мае откочевала, извольте видеть, калмыцкая орда. И не велено было мешать. Но более полутора тысяч душ осталось. С ними три князька каких-то. Оные калмыки рассеялись по всему Войску, составили шайки и воруют; генерал-майор Сычов и генерал-майор Кутейников вели следствие — калмыков таких около сотни. Украли более пяти тысяч голов скота и семь тысяч лошадей, причем соплеменники их не выдают.

   — Всего-то?.. Ну, с этими мы быстро. Заготовь приказ, — Платов лениво потянулся и одним махом решил дело. — Так. Всех калмыков силой выселить на левый берег Дона. Кочевать им, — по обычаю предков. Весной — по Кагальнику и Салу, летом — по Карбулаку и Гашуну, осенью — у соляных озер, зимой — у Маныча. Направить к ним приставов. Беднейших выловить и отдать в работы в левобережные станицы, чтоб зарабатывали себе на жизнь и были под присмотром. Как заработают, разбогатеют, вернуть их в свои кочевья. Вот так я тебе скажу.

   — Помимо рапорта на высочайшее имя сделать подобное невозможно, — возразил Денисов.

   — Подадим и рапорт, — успокоил Платов. — Вели собрать все, что на них вешают, на этих калмыков. Будем писать царю. Что, по твоему мнению, в Войске первостепенное значение сейчас имеет? Калмыки — это не первостепенное, сними. Считай, решили.

   — Служба, — твердо сказал Денисов, — очередность, сроки и справа[89] для бедных.

   — Это верно, — вздохнул Платов. — Что предлагаешь?

   Денисов довольно толково стал излагать свои предложения, как регулировать выход на службу, как пресечь уклонение, высылку вместо себя наемщиков, как помочь неимущим. Регулярно бы сменялись и возвращались домой через три года, а с Кавказской линии — через два года. Тоже самое относительно внутренних губерний России, где казаков постоянно гоняли на усмирение, — два года, чтоб не разложились.

   — Да, это верно, — подтвердил Платов. — Составь-ка, брат, мне подробнейший рапорт с предложениями. И это пропиши, как его… Ну, в общем, ты меня понял…

   Сложные дела можно было доверять Денисову, который безропотно нес службу члена канцелярии, но всякое свободное время посвящал поискам справедливости и управы на ущемляющее его начальство. Платов его пока не ущемлял, но, по обыкновению, бумаги, составленные Денисовым, зачитывал и посылал по начальству как плод своего непосильного труда. Потом Денисову это надоест, он скажется больным и отправится в Россию продавать скот и откупать крепостных, короче — богатеть. Но сейчас, в 1801 году, он тянул всю важную работу в Войсковой Канцелярии, и Платов мог спокойно заняться делами более важными, можно сказать — необходимыми. Упрочить власть и — выше, выше, выше… Современник великим донцам и сам великий донец, видел Матвей Иванович в сильных мира сего то, что потомки не могли увидеть на парадных портретах. Портреты пишутся в угоду тщеславию лиц, на оных изображенных, и в назидание потомкам, дабы пример брали. Современники же видели жизнь отнюдь не с парадной стороны.

   Бесконтрольная снизу и удаленная от Петербурга донская старшина впала в немилосердные поборы, пронизала ими Дон снизу доверху. Чрез многие их взятки роптало Войско, грозило, «чтоб-де от тех их обид многих и взяток река б не дрогнула». А кто, наоборот, за взятки от государственной службы отлынивал. Был случай: на Белой Калитве четыре казака — Свинарев, Харичкин, Кириллов и Степанов — дали атаману станичному по десятке и записались умершими, чтоб в походы не ходить. Петербургское начальство, все время бесславно боровшееся с лихоимством, не могло концов найти, свидетелей опрашивало, а не знало оно тонкостей донской жизни. Атаманы станичные — не дураки, чтобы своими кровными взятки давать, давали станичными деньгами, а расходы — люди подотчетные — вносили в станичную книгу. Открой любую — все, как на ладони:

   «Судье Бобрикову во время производства над женкою Бородиною следствия подарено 10 рублей» (запись из книги Калитвенской станицы за 1804 год).

   По неисчислимым записям легко определить, кто ж в Войске Донском главный. Размер взятки — верный признак. Вот запись книги Гундоровской станицы за 1796 год:

   «Станичных денег генерал-майору и кавалеру Мартынову поклонились — 45 р.

   Ивану Артемовичу (Янову) поклонились — 40 р.

   Дьяку Гавриле Колпакову — 20 р.

   Андрею Мартынову куплено сахару — 7 р. 80 коп.

   Землемеру Василию Тацыну поклонились — 5 р.».

   Чуть позже заявился в Гундоровку сам восковой атаман.

   «В приезд Его Высокопревосходительства господина генерал-лейтенанта Алексея Ивановича Иловайского поклонились — 10 р.

   С ним же бывшему генерал-майору Дмитрию Иловайскому поклонились — 5 р.».

   Странно, казалось бы, Мартынову дают на лапу стоимость трех коней, а войсковому атаману кланяются полудохлой кобылкой. Да и дьяк войсковой (Иван Артемович) огребает вчетверо больше войскового же атамана. Ясно, кто в Войске хозяин?

   Атаман, чаще всего, — вывеска. Замкнутая, соблюдающая равенство община охотнее берет его «со стороны». И меж своими зависти не будет, и в случае чего чужого «сдать» не жалко. Лишь через поколения, послужив обществу, становятся люди «своими».

   Со стороны же казалось, что храброму да расторопному на Дону в атаманы выйти легко. По заслугам человека вверх двигают, кто б он ни был. Справедливое там общество…

   И когда атаманов стали царскими указами назначать, мало что изменилось. Высшая власть подбирала людей на Дону новых, не успевших сродниться, связями обрасти, чтоб не покрывали донцов, блюли б царские интересы. И это с донским обычаем совпадало. Про того же Иловайского помнили, что пришел его предок на Дон с Тамбовщины, с города Темникова, не так давно. А сменивший Иловайского Василий Орлов происходил от «московита», бежавшего от царя Петра Алексеевича во время стрелецких волнений.

   Сами атаманы, люди неглупые, истинное положение свое сознавали, стремились переродниться с коренной черкасней, о детях-внуках заботились, знали: если уж не признают на Дону своим, то при всем внешнем почтении «сдадут» рано или поздно, как уральцы «сдали» Пугача, как свои «сдали» Стеньку Разина, как «сдали» Булавина — айдарского казачка. Иловайский пять дочерей своих рассовал за старшинских детей, породнился с Карповыми, Сысоевыми, Яновыми, Кутейниковыми, Луковкиными. А Василий Орлов, не в пример Иловайскому, искал другие связи, дочь отдал за графа Палена, а сына женил на дочке министра финансов. Ну и дай ему Бог… Своим на Дону он не стал. Числились потомки его по Пятиизбянской станице, а жили при царе в Петербурге…

   Платовское славное атаманство отнюдь не исключение. Под пятьдесят человеку, а всё «мартыновский зять», и давали ему соответственно. «По первам» вообще кланялись свиными тушками, индейками, гусями и вином. Рублей на восемь набегало.

   Но не с платовским нравом зависеть от кого-либо. Вступив на пост, в душе своей уже связался он бороться и с черкасней и с тщеславными службистами иностаничниками. Бить предстояло и налево и направо.

   Осознавал Матвей Иванович трезво, что основная поддержка — сверху. Пока верят наверху, пока служит Платов верно, будут держать его на Дону атаманом. Верность он постоянно демонстрировал. Из-за чего на Дону все свары с властью, весь сыр-бор? Из-за беглых. Немедленно организовал он кордоны, чтоб всех бегущих на Дон ловили. Дело не новое. Себряковы на таком кордоне состояние себе сколотили.

   Второе дело — кто в правлении сидит. Стал Платов с царем и Сенатом переписываться, как бы лучше Войсковую Канцелярию обустроить. Царь, от которого все ждали писаных законов, Платова поддержал. Стал Платов в Канцелярии председательствовать. Канцелярию же составил из двух членов и четырех асессоров, выбирались эти люди казачьим дворянством на три года. Члены утверждались царем, асессоры — Сенатом. При Канцелярии три экспедиции: воинская, гражданская, экономическая. Воинской атаман распоряжается, за остальными двумя наблюдает прокурор. При Канцелярии, кроме того, определены землемер и архитектор. Главное — кто теперь в Канцелярию нужных людей выбирает. Дворянство! А кто дворяне? Во-первых, те, кто получил штаб-офицерские чины при Потемкине, когда он создавал Гражданское правительство. Таких немного, это самая верхушка и есть. Во-вторых, все войсковые старшины, которые считались младше армейских секунд-майоров, но выше капитанов. Естественно, все, кто в то время выслужил себе настоящее армейские чины. Таких уже побольше. В-третьих, все войсковые чиновники, которых Император Павел I повелел указом 22 сентября 1798 года приравнять к армейским офицерам. Среди этих костяк — командный состав 22-х донских полков, которых посылали в Пинск. Двадцать два помножить на пятнадцать… В-четвертых, все, кто после означенного указа был произведен в офицеры. За последние походы таких означенных немало появилось. В общем, видно, что дворянство на Дону мелкое, служилое, только что созданное. Это обнадеживает. Но львиная доля среди него — пронырливая черкасня, от этого никуда не денешься. Что делать? Ответ напрашивается — расколоть и подчинить, взять в военную службу, накинуть на них воинскую дисциплину, как уздечку на коня.

   Приказал Платов: прежде времени об отставке прошений не принимать и к награждению представлять не по старшинству, а по личным заслугам. Еще приказал: чтоб не являлись к нему с просьбами о производстве в урядники. Верным же ребятам сказал: «Чьим детям надо, я сам дам».

   Для черкасни это комариный укус.

   Хорошо. Запретил вместо себя на службу наемников посылать — а то одни богатеют, а другие разоряются. Царь утвердил и благодарность прислал: «Из всех поступков ваших с удовольствием вижу старание и рвение, вами прилагаемые, для устройства и блага Войска, вам вверенного, доказывающие известное мне всегда усердие ваше к службе».

   Окрыленный Платов попытался черкасню с землей прижать. Решила Войсковая Канцелярия оставить войсковые земли «на том самом основании, какое от древности существует», поселки с господскими крестьянами, что самовольно выстроены, смести, а землю станицам отдать. Тут ему в первый раз напомнили, кто на Дону хозяин, пришлось дать отбой. Решила Канцелярия повторно: помещичьи усадьбы на войсковой земле не трогать, но могут оные помещики продавать и закладывать землю только между своими же.

   Еще одна попытка. Донес Платов царю, что в Черкасске и в четырех богатых станицах ниже города есть богатые казаки, человек 300, которые торгуют на крупные суммы, а вместо себя на службу людей нанимали, платили тем рублей по 200. Теперь, когда наемники запрещены, предлагал хитрый Платов брать с тех богачей по 100 рублей, а от службы их освобождать, деньги же Канцелярия истратит на снаряжение на службу обедневших, кто сам не в силах купить коня и снаряжение.

   Царь передал платовский рапорт военному министру, тот посоветовал выяснить на Дону всех, кто вообще торгует, и выделить их в особое сословие, освобожденное от службы.

   Потом уже стало до черкасни доходить, особенно для богатых, что с выделением в особое сословие отрывает их Платов от питательной казачьей среды, раскалывает сплоченную общину.

   Естественно, собирал Платов в кучу верных ему казаков, на кого в трудную минуту опереться. Был ему для этого положен особый Атаманский полк в тысячу сабель, вдвое больше обычного. Подбирал верных в учрежденную в Черкасске полицию. Но это заведение с Атаманским полком, конечно же, не сравнится.

   И еще одно придумал хитрый Платов и отправился в столицу пробивать свою задумку.

   В Петербурге за прошедшие два года улеглась та вспышка «вольностей», которая возникла после смерти Павла Петровича. Прически «а ля Титус» выходили из моды, круглые шляпы и панталоны с сапогами — тоже[90]. Вновь отращивались косички, сгоряча отрезанные в то страшное и радостное мартовское утро. Букли, правда, так и не появились. Спокойно разъезжали русские экипажи, отмененные покойным Императором, и на крики их никто не обращал внимания.

   Александр Павлович не боялся никаких заговоров, гулял по утрам по Фонтанке. Народ обожал его, его летящую походку…

   Императрица Мария Федоровна, возраст которой приближался к сорока пяти годам, полностью оправилась после обрушившегося на нее удара. Она заказала свой портрет в глубоком трауре и раздала всем копии, но от мира не удалилась. Дня нее не составляли особого двора, и фрейлины, а также придворные дамы, носили портрет и шифр[91] обеих императриц — Марии Федоровны и Елизаветы Алексеевны, супруги Александра.

   В мае она обычно отправлялась в Павловск, оставленный ей, как и Гатчина, по завещанию Павла Петровича. Там она вела рассеянный образ жизни, более блестящий, чем при покойном супруге. Она давала большие приемы, разбивала сады, вела строительство и вмешивалась в государственные дела.

   Матвей Иванович, прибыв в столицу, испросил аудиенцию для вручения подарков Ее Величеству и был очень хорошо принят.

   — Я усерднейше благодарю вас за подарки, — сказала Мария Федоровна. — Надеюсь, дела, которые вас привели в столицу, разрешатся благоприятно для вас, генерал. Жизнь провинции всегда возбуждала мое любопытство. Расскажите мне как-нибудь о ваших казаках.

   — Почту за честь, Ваше Величество, — склонил голову Платов. — Хотя мы люди скромные, рассказывать особо нечего. Живем по старинке…

   — Однако ж князь Таврический много рассказывал о самых диковинных вещах, которые встречаются в вашем краю. Покойник был блестящий рассказчик… Мы все с удовольствием послушаем вас, генерал. Завтра в Павловске мы устраиваем конную прогулку, если погода будет хорошая, — она оглянулась на окно, задержала на нем взгляд, как будто потеряла нить разговора и вспоминала что-то, потом подняла глаза на высокого Платова и с самой наивной улыбкой спросила:

   — Вы ездите верхом, генерал?

   — О, матушка!.. — только и сказал Матвей Иванович.

   Долго прожил Платов в Петербурге, чуть ли не год. Сказочный год. Иногда он даже забывал о цели своего приезда. Обворожительно-женственная и вместе с тем властная Императрица милостиво позволяла служить себе. Она видела в нем какого-то «паладина», грубого, неотесанного, но благородного и верного рыцаря, явно отличала его, и все знали это, и смотрели как на должное, потому что ее воля была в этом кругу непререкаемым законом. Зато она позволяла ему говорить о самом личном, самом сокровенном и выслушивала, как выслушивала бы равного. И вот это ее сочувственное молчание, взгляд в землю, пока он говорил, мягкие замечания и искренние, серьезные советы Платов ценил выше всего, иногда ему казалось, что дороже жизни.

   Император Александр заметил это и, заехав как-то к матери, спросил ее:

   — Не кажется ли вам, матушка, что атаман Платов стал совсем петербуржец? Еще немного, и он потеряет свое обаяние казака и станет обычным генералом вашей свиты, матушка.

   — Ах, он так забавен. А как ездит верхом! Вы бы видели, что он делает в седле, это что-то вроде итальянского акробата, но гораздо благороднее, и, заметьте, в его возрасте это просто удивительно.

   В это время объявили, что атаман Платов просит доложить о себе Ее Величеству.

   — Да, конечно. Я хочу его видеть, — сказала Мария Федоровна и, пока атаман не появился, заметила сыну: — Мне кажется, что этому казаку лучше быть здесь, у нас, а не среди верного ему народа.

   — «Верного ему народа»? Льщу себя надеждой, что казаки прежде всего верны России, а не Платову. Впрочем, вы преувеличиваете, матушка. Если б все было так, как вам видится, я велел бы посадить его в крепость.

   — Он уже сидел в крепости, и тем не менее именно его рекомендовали вам как самого верного из всех казаков.

   — Я достаточно вознаградил его, — суховато сказал Александр.

   — Никто и никогда не считает себя вознагражденным достаточно… А вот и наш атаман, здравствуйте, Матвей Иванович! — прервала она разговор с сыном, увидев входившего Платова.

   Платов знал, что царь здесь, но притворился, что остолбенел, растерялся.

   — Здравствуйте, Матвей Иванович, — повторил за матерью Царь; сам великий артист и притворщик, он прекрасно понял Платова. — Ее Величество сейчас говорили мне, как хорошо вы ездите верхом.

   — У нас, Ваше Величество, малые дети так ездют. Я, сказать по правде, отяжелел последнее время, кости уже не те, а в молодости, бывало… — улыбнулся Платов.

   Они говорили об обычных вещах, и Платов сразу сделался простым, домашним.

   — И все же, где лучше жить, на Дону или здесь? — спросил Александр.

   — Дома дешевле, — усмехнулся Платов. Но прогнал усмешку и добавил: — Но здесь не в пример красивше.

   — Мой добрый Матвей Иванович, — вмешалась Императрица, — скажите мне всю правду: что вам недостает и не надо ли чего.

   — Нет, Ваше Величество, благодарствуйте, пока выкручиваюсь. Мне еще при Ее Величестве Екатерине Великой нарезали девять тысяч десятин под Херсоном, но за неимением времени я эти земли не заселил. Теперь вот забрали у меня эту землю, но зато дали по рублю за десятину. На девять тысяч я еще поживу, еще надоем вам, Ваше Величество.

   — Ну что вы такое говорите! Поверьте, мы умеем ценить ваше общество. Пойдемте в диванную, там вы расскажите нам о ваших любимых казаках. Надеюсь, что мы услышим много новенького, — пригласила Мария Федоровна, направляясь в диванную и делая какие-то распоряжения графине Ливен, показавшейся навстречу.

   Александр и Платов пошли вслед за ней.

   — А отчего, Матвей Иванович, на вас галстук белый? — вполголоса спросил царь, так, чтоб не слышала мать.

   Вся российская армия и вся гвардия носили черные шелковые галстуки. Но Платов не мог выглядеть, как все, в глазах императрицы, поэтому он демонстративно повязывал белый.

   — Белый опрятнее, — с простодушием ответил Платов царю. — А запачкается, так вымыть можно…

   Александр невольно улыбнулся, но сказал:

   — Сделайте мне удовольствие, даже в гости ходите одетым по форме.

   — Слушаюсь, Государь.

   Император знал, что мать создала свой кружок из людей, заведомо не причастных к прошлому заговору, и ему неприятно было бывать здесь, постоянно чувствовался намек, что он, царь, либо недостаточно силен, чтобы расправиться с заговорщиками, либо сам причастен к заговору, лишившему жизни его отца Павла Петровича. А то, что в этот кружок был допущен Платов (Император знал, что его принимали в самом тесном кругу, за ужином на двенадцать кувертов), старый «екатерининский» генерал, пострадавший от покойного Павла, показывало всем — нет, не павловские любимчики, обиженные новой властью, собрались вокруг вдовствующей императрицы, а просто люди благородные, рыцарственные, верные самой идее трона, верные России, их не сбить милостями и подачками.

   — В прошлый раз Матвей Иванович рассказывал нам об ужасных наводнениях.

   — Здесь, в Петербурге? — спросил царь, усаживаясь напротив матери и готовясь играть роль слушателя.

   — Нет, Ваше Величество, оказывается, заливает не только Петербург, по Черкасску тоже каждый год ездят в лодках, — ответила Императрица и указала на Платова. — Матвей Иванович и приехал к нам в Петербург, чтоб как-то помочь бедным жителям в их беде.

   — Да, я слышал об этом деле, — сказал Александр и успокоительно покивал, не то обещая, что поможет, не то показывая матери, что не стоит рассказывать дальше. — Так что же ваши казаки, Матвей Иванович? Довольны службой?

   — Казаки, Ваше Величество, разные бывают, — начал Платов просто и естественно, не так, как начальник, докладывающий о вверенной ему части, а как путешественник, вернувшийся из увлекательнейшей поездки. — Одни служат и о службе только и думают, другие каким-то промыслом занимаются. Казаки донские — целый народ и делятся на классы людей, в обществе необходимо нужных. Есть торговые, есть, что ремеслом владеют, есть, рыбу ловят. Но по большей части — на все руки; народ У нас, Ваше Величество, развитой, казак и служит, и рыбу ловит, и скотину держит, и торговать по своим паспортам выезжает, потом опять на службу ходит…

   — Знают грамоту?

   — Многие знают, Ваше Величество, без грамоты какая ж торговля?

   — Любят торговать?.. Прилично ли сие воину?

   — Я, Ваше Величество, в молодости читал из гиштории, меня князь Василий Михайлович Долгоруков приохотил, мой благодетель. И вычитал я там, что римляне и жители древнего Карфагена всю жизнь торговали да судились, однако воины, Ваше Величество, были первостепенные.

   — Каково! — сказала Мария Федоровна. — Опыт истории в пользу Матвея Ивановича.

   — Но империю они создали, лишь перейдя к постоянной армии, — ответил Александр. — Однако мы перебили Матвея Ивановича. А что, Матвей Иванович? Ведь был опыт создать новые казачьи войска. Почему не удалось?

   — Был, Государь. Я сам Екатеринославское войско создавал. И есть у меня по этому поводу разные мысли. Дело, Ваше Величество, как я понимаю, в самом казаке…
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    Глава 13

    ВЕРНЫЕ НИЗОВЦЫ
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Оставим на время счастливого своим положением и своими успехами Матвея Ивановича Платова и обратим взоры свои на Дон, на тех самых казаков славной платовской эпохи, на его ближайшее окружение, на родных и близких этого окружения, на верных низовцев — на лихую черкасню.

   Многие Платова окружали, многие разделяли его труды и досуг, но были и особо близкие, доверенные, которым Платов доверял. Был пример, когда уходил в 1805 году в поход Атаманский полк, и из всего полка, подобранного атаманом один к одному, двух офицеров оставил Платов на Дону для соблюдения своих личных, платовских, дел: есаула Грекова Александра и хорунжего Кислякова Алексея. Грековы на Дону — род известный.

   Мы же рассмотрим поближе второго платовского доверенного Алексея Кислякова, рассмотрим родню его, ближнюю и дальнюю, ибо о самом Алексее Ивановиче Кислякове сведения скудные. Вышел он из станицы Скородумовской, из казачьих детей, 1770 года рождения. С 1 января 1789 года — казак, с 10 ноября 1790 года — записан в Атаманский полк, в 1794 и 1797 годах посылался в Санкт-Петербург с нужными делами, в 1800-м отправлен с нужными пакетами в Москву. С 3 января 1801 года — пятидесятник, с 13 мая 1802 года — урядник, с 10 июля 1805 года — хорунжий. В боях и походах не бывал. Скудно. Ничего послужной список не открывает, неясно, чем Алексей Кисляков Платову приглянулся.

   Ну, а если мы на родню кисляковскую посмотрим? Не найдем ли мы там тот самый образ казака-низовца, созвучный нашим представлениям?

   А если не найдем, или образ, обнаруженный нами, не будет прежним представлениям соответствовать, то мы по крайней мере узнаем что-то новое. Итак…

   Кисляковы на Нижнем Дону — род, известный не менее Грековых.

   В ветхих полуистлевших грамотах, в крестоцеловальных книгах, в списках именных на получение жалованья ржаной мукой значатся они в станицах Скородумовской, Маноцкой и Бессергеневской, и даже из далекой Распопинской станицы приходило дело на «казака Ивана Кислякова, приданное из Саратовской воеводской канцелярии, якобы о краже им осми лошадей» (на самом деле фамилия распопинского казака была Киляков, но более поздний переписчик, скопировав горы бумаг по многочисленным кисляковским плутням и тяжбам, автоматически вывел набившую оскомину фамилию).

   Поскольку Алексей Кисляков происходит из станицы Скородумовской, с этой станицы мы и начнем рассмотрение. Лежит она вне городских укреплений, хотя и числится городской. Меж Протокой и Танькиным ериком ровно срублены ее кварталы. Живут в ней славные роды Струковы, Сухаревсковы, Голубинцевы, Богаевские, Кононовы, Плаховы. Казаки разбиты на Десятки. За 1765 год в 13-м десятке меж Лютенсковых, Киселевых и Халимоновыхзначится казак Кисляков Григорий, в 14-м — меж казаков Пудавовых — Кисляков Иван.

   Об одном из них, Григории — а имя «Григорий» с недавнего времени стало символом донского казака, — сохранилась бумага, образец писарского мастерства, пример, как в одном предложении всю историю уместить: «По доношению Скородумовской станицы казака Григория Кислякова о неотысканных, бывших в разбитой в море его, Кислякова, и товарища его, Лютенскова, который уже утонул, лодке деньгах до двухсот рублев, в коих имеет сумнение находящихся во оной той же станицы казака Ивана Пухлова и малороссиян, приказано: об оном всех их запросить, а чтоб до решения дела не скрылись взять за караул».

   Промышлял Григорий торговлей. В 1776 году дан ему билет с Иваном Нежиловым по Дону и по Хопру до Урюпинской станицы для торгового промысла. Что еще о нем известно? В 1772 году капитан-поручик Ржевский арестовал и увез в крепость Дмитрия Ростовского войскового атамана Степана Ефремова, и поднялись станицы по сполоху. Скородумовская писала бумагу от ноября 12 дня, чтоб освободили Ефремова, и на той бумаге, среди неграмотных, но с той бумагой согласных, приписали казака Григория Кислякова.

   И последнее свидетельство о Григории в обрывках станичной книги: «Требовано достойного казака для посылки с грамотами сего 774 года августа 14 дня, послан Григорий Кисляков. Прибыл октября 20 дня…»

   Меж 1765 и 1800 годом мелькает еще в станице служилый казак Василий Кисляков. Когда ходили во всеобщий поход на ногайцев, значится он в списках небывших — «по пашпортам своим уехал в разные города для торгу и ныне там находится». На другой год, когда Матушка-Императрица приезжала и сукно дарила, нарядила станица встречать ее, Матушку, семерых лучших, и меж них — Василий Кисляков. Куда он в последующие годы делся, неизвестно.

   
Иван же Кисляков торговал с размахом. Со Смутного времени, с 1616 года, за заслуги перед царем даровано было донцам право беспошлинной торговли и часто потом особыми грамотами подтверждалось, последний раз — в 1749-м. Городовые казаки многие этим правом пользовались. И Иван Кисляков тоже. Ежегодно мотался в Великороссию, в Казанскую, в Астраханскую губернии, до Архангелогородской добирался. Подряжался, между прочим, для станичной церкви колокол покупать. Люди ему деньги безбоязненно доверяли, генерал-майоры и кавалеры — тоже. В особой книге Скородумовской станицы, где вся служба и все тяготы станичных казаков записаны, встречаем мы за Иваном Кисляковым такую запись: «Василия Иловайскова провожал до Манычи августа 1767 года». Один из всей станицы. Василий же Иловайский был войсковому атаману Алексею Ивановичу родным братцем. И войсковой атаман за Кислякова горой стоял: «1775, 6 апреля. Ордер походному есаулу г-ну Пантелееву. Означенное в рапорте Вашем отведенное по неведению казаку Никите Иевлеву собственное казака Ивана Кислякова лавочное место имеете Вы отдать во владение реченному Кислякову по-прежнему…» А когда старшина Алексей Струков сгоряча обозвал Ивана Кислякова вором (при торговом деле и не воровать?!), шуму было, хоть святых выноси. По Войску особый приказ выходил.

   Любил Иван Кисляков город свой страстно, беззаветно. Обращены были на Скородумовскую станицу три раската городских: Ивановский, Андреевский и Алексеевский, так он сынов своих так и назвал: Иван, Андрей, Алексей.

   Герой же наш, Ивана старший сын — Андрей, в Войске Донском шуму, а в анналах войсковых шороху наделал больше, чем все остальные Кисляковы, вместе взятые.

   Рос Андрюшка Кисляков на бойком месте, на торжище, быстр и суетлив, в глазах от него двоилось. По шаткому мосту гонял за речку Усть-Аксай свиней (был на то строгий приказ атамана: в городе это животное ни в коем разе не пасти). Кинутся потом: ни свиней, ни Андрюшки!.. Отец — на службе: то в Кизляр ходил, то в местных тягостях навроде межевания (целые полки на это дело наряжали), то с Митрием Иловайским на Салу стоял. А как чуть освободится — по ярмаркам. Как и все казачата, отдан был Андрюшка на воспитание дедам. Деды — народ умственный, порядок любят. Как праздник или тезоименитство какое, идут с пирогом на поклон к войсковому атаману гуськом через мостик из бударных[92] днищ — туп-туп — и оттуда так же гуськом — в кабак к чумаку Максиму Федорову. Подопьют, и вспоминает кто-нибудь, как сгоняли с морских кос запорожцев с атаманом Федотовым, как с Уваровым в Кизляр ходили, как в Пруссию, как в поголовный поход до Днепра… Были такие, что Петра Первого помнили. Поглядывая за Дон, на степь, утекавшую к морю, вспоминали единоверцев, безвестно пропавших, а кое-кто и некрасовцев вспоминал.

   Ушли с атаманом Некрасовым многие казаки, не смирились с царской службой, сели на Кубани. Жили ушедшие и оставшиеся промеж себя как волки с собаками. Вспоминали деды, как при атамане Краснощекове, когда ушли на турок, а на Дону остались лишь страмные и престарелые, заявились некрасовцы и иной сброд тысяч до шести, перешли Дон и Кумшацкий городок сожгли. Пошли братья-казаки, некрасовские «работнички», по тихому Дону не хуже татар, шесть городков в осаду брали, бабы и девки еле отбились. Попалили некрасовцы хлеб и сено и ушли за Кубань. До тысячи душ в полон угнали. Кинулись ловить, их и след простыл. В отместку Иван Фролов и калмык Дондук Омба на Темрюк ходили, тысячу кибиток захватили, но некрасовцев не достали — сидели те на островах в крепких местах…

   Да-а, при Краснощекове… Встрепенется иной дед и рассказывает, как при Конских Водах да при Молочных, да Волчьем Буераке… Ох, и дали ж татарве! Тыщи их поклали… А ныне оный дед слаб за тем, что от бывшей на нем параличной болезни левой рукой иногда мало владеет, да левым же глазом вовсе не видит, а притом и рот поврежден, через что и пищу с трудом употребляет, а потому больше службы продолжать возможности не имеет… А рядом уж Андрюшка Кисляков с друзьями-приятелями свое «тачает», любого деда перебрешет. А то и перекосоротит[93] кого из стариков. Перетянет его дед костылем, ходят потом родители, кланяются, за науку благодарят, а с него как с гуся вода — улыбается.

   Веселая жизнь была! То моровая язва у Черкасска появилась, и вокруг города заставы ставят — ни входа, ни выхода (Андрюшка на спор туда и обратно лазил). То черкесы с некрасовцами покажутся. То Пугачевым пугали. То пасквиль какой-то подобрали, где писаны были такие многие слова, что и писать нельзя. Искали, кто ж писал. Андрюшка больше всех метался, искры рассыпал. Борис Кирсанов говорил, что похоже на руку Лютенскова, а точно доказать не мог. Кинулись за Лютенсковым, а он за Дон, в Гниловской стан, самовольно отлучился. Придрались и от греха подальше его без очереди на службу отправили…

   А уж зимой веселье! Гуляли из дома в дом, пляски весь вечер. Днем — катание. По раздолью казачьи дачи от устья Аксая до холмов тянутся, под горами — сады заснеженные. Скачки, охота, стрельба в цель, кулачный бой, пока Иловайский его не запретил.

   Пришел срок, и вызвали Андрея с другими выростками на перебор к войсковому атаману. Кто такой? Каков из себя? Строен казачок, подвижен, черты четкие, высеченные, взгляд прозрачных глаз лукавый, вилючий…

   На службу по родству и свойству с нарождающейся донской знатью определили Андрея в правление при внутренних тягостях.

   С 20 мая 1777 года пошел срок. Гонял он до Донца отправляемых на Сибирскую линию штрафованных разных станиц казаков, другую гоньбу справлял. А как весна, смененные на дежурстве верховскими казаками, уходили низовцы на рыбную ловлю…

   Отслужив первый срок, зачтенный за полевую службу, кинулся Андрей по примеру отца своего торговать. Но неудачно. Обещал какому-то греку полторы тысячи пудов коровьего масла и договорился в городе Симбирске с местным купцом Андреем Краснояровым по 2 рубля 10 копеек за пуд. Купец затребовал деньги вперед, а поскольку у Андрея Кислякова наличными было сотни две, вовлек он в это дело Волжского казачьего полка есаула Щербакова, обещав разделить барыши. Легковерный есаул вложил в сию операцию 3 тысячи, а Кисляков — 130 рублей 10 копеек и, не дожидаясь всей партии, отбыл по июльской жаре в Черкасск, увозя первые 250 пудов и оставив есаулу вексель на 400 рублей. Краснояров же, «за пришествием в банкротство», больше масла не поставил. Терзаемый кредиторами, продал он и двор и «екипажи», но не покрыл и половины есауловских убытков. Протягавшись в Симбирске до осени, прибыл Щербаков в Черкасск. Кисляков ему по векселю двести рублей вернул а двести просил подождать еще год. Пошел тогда есаул к его отцу, Ивану. Вызвал родитель Андрея и велел писать расписку, мол, вернет деньги через год, что Андрей, «не ослушавшись, и учинил, думая, что родитель заплатит».

   Когда ушел Щербаков, хозяйка кисляковская — тетка Ленка — видела с база в окно, как ругал старый Кисляков сына, руками вскидывал и бородой тряс, аж кисти на чекмене подпрыгивали. Андрей губу покусывал, за отцом задумчиво наблюдал, потом, ухмыляясь, сказал что-то и так же, как отец, но еще ретивее, руками вскинул. Вышел, с крыльца сказал в хату:

   — Ну, будя… Тухта…

   Старый Кисляков вслед зверское лицо высунул:

   — Я т-тебя вых-хоню…

   — Выгоняют скотину на баз, — веско ответил со двора старший сын.

   Через год Щербакову никто, конечно, не заплатил. Старый Кисляков как раз отделял сына[94]. В разгар дележа потащил их Щербаков в словесный суд. Кто из них обещал заплатить, неизвестно, валили потом друг на друга. Разругавшись окончательно с отцом, ушел Андрей опять на службу в полк Иловайского, отцова благодетеля.

   Первый бой Андрея Кислякова — истребление ногайской орды. После этого сражения, столь немилосердного и столь удачного, уверовал Кисляков в непобедимость русского оружия и хрупкость жизни человеческой. Отстояли свой срок полки на Кубани, стали домой собираться, но тут очередная (которая уж по счету) кампания с турками началась.

   Гремела Россия победами. За Кубанью же шла война бесславная и бесчеловечная. Не война — побоище. Новый командующий, Текелий, гонял по Урупу за шейхом Мансуром, а Иловайский — вверх и вниз по Лабе за черкесским джигитом Каргоко. И русские и казаки жгли аулы, хлеб и сено грабили, скот угоняли, все пчельники черкесам разорили. Едет, бывало, казачок, глаза закрыты, а в руках соты.

   — Чего это ты?

   — Ч-щ-щ… Не тревожь их, а то дюжей жил ять (жалить) зачнут…

   Разорил Текелий край и довел до нищенства, черкесов же покорить не смог. Вписали Андрею Кислякову тот период в послужной список коротко: «При движении в стороне Кубана в неоднократных походах и посылках в партии[95] во многих местах за Кубаном бывал и учествовал в сражениях». За восемь лет непрерывных походов и стычек выбился он в урядники.

   Уже урядником с графом Гудовичем ходил Андрей Кисляков на (турецкую тогда) Анапу. Жара, безводье. Кое-как вышли. В пяти верстах от крепости на высотах у речки Бугур волновались черкесские толпища. Русские их сбили и обложили город.

   Под Анапой Кисляков отличился, прикрывал со сборной от двух полков командою левый фланг корпуса. В леске, от солнечных зайчиков пятнистом, на поляне прокаленной, с черкесскими наездниками столкнулись. Кинулись друг на друга, как давно не виделись, перед столкновением коней попридержали. Съехались черкесы и черкасня. От души, по-братски, перекрестили друг друга шашками, расскочились… Поволокла лошадь[96] молодого Федьку Персиянова, соседа Кисляковского. То-то вою будет!.. На пустом месте меж всадниками у повалившегося коня черкес одинокий за руку схватился, «поклоны земные» бьет.

   — Берите его!..

   Бросились черкесы своему на выручку. Кисляков рванулся и коня им поперек дороги поставил. Шашки визжащей сияющий диск влево — вправо кинул и — через плечо:

   — Берите!..

   Черкесы по-рыцарски налетали — по одному, это его и спасло. Отбился.

   Вписали ему потом в послужной список, что посылался «для осмотру собравшихся черкесских немалых партий и взятия языка, где выполнил возложенную должность со всякою расторопностью и по прибытии в город Анапу был при оконечности на левом фланге при первой батарее, неоднократно сражался с турками и прочими черкесскими народами и при действительном штурме и взятии крепости Анапа находился в сражении, где отличал себя храбростью, давая собой пример своим подчиненным».

   Анапу русские взяли и забрали в ней шейха Мансура, чеченца, поднимавшего горцев на «газават», а ныне передавшегося османам. К зиме война закончилась.

   Сколько помнил себя Кисляков, всегда казаки черкесов побивали. Только раз, рассказывали, на Малке, на переправе бой был с кабардинцами… Налетел полковник Карпов с сотней на их толпища. Говорили потом, что стояли у них в середке пятьсот панцерников[97] и потому кабардинцы удар выдержали, а затем сами ударили и смяли донцов. Сотник Шурупов с шестью казаками в бою том пропали бесследно…

   Вернулся казак после девяти лет отсутствия и, прежде чем уйти с командою для препровождения на Молошные Воды покорившихся татар, успел жениться и проиграть судебный процесс. Вновь впился в него Щербаков, а Андрей в суде указывал, что по выходе от родителя из имения ничего не имеет, просил от платы его избавить и «ведаться (судиться) с показанным родителем ево». Старый Кисляков вновь отрекся, и принудили Андрея заплатить, либо имущество с публичного торга пустят. Плюнул он и… не заплатил. Пообещал только. Часто он потом судился, до конца дней своих…

   На Дону в ту пору неспокойно было. Андрей-то с полком вернулся, а три других отпускать не велели, оставляли на поселение, они и взбунтовались[98].

   Дальше по обычаю. Всех простили и распустили по домам (Андрей как раз на Молошные Воды уходил, когда они знамена сдавали), а потом по одному забирать стали. Дрогнул Дон. Городовые, однако, за атамана и правителей стояли крепко. Не успел Андрей Кисляков с Молошных Вод явиться, как «отряжен был с командой для сокращения и поимки Войска Донского мятежника Фоки и прочих, подобных ему, до речки Усть-Куртлак». За Фоку Сухорукова и четверых товарищей его, в Петербург отправленных, получил Кисляков чин хорунжего, впоследствии приравненный к офицерскому.

   Тут уж не знаешь, что лучше: с одной стороны, в чины выбился, с другой — новый срок, новые двадцать пять лет… Ведет звезда человека, но угадай — какая? Вон их сколько по небу рассыпано.

   В мае 93-го ушел новоиспеченный хорунжий, оставив жену молодую и Петю маленького, с командой казаков в крепость Черный Яр, на Волгу, для содержания кордонов и позиций (со скуки подыхать…). Ушел в ночь черную, непроглядную.

   Пока стоял Андрей с командой на Волге, вспыхнул и был затушен бунт пяти станиц, не хотевших переселяться на линию. Передавали от станицы к станице слова мятежников, и до Черного Яра слова эти дошли, приезжал казак с Черкасска с бумагами и переказал шепотом: «Нам Тихий Дон Иваном Грозным пожалован. Здесь готовы служить до скончания веку. А на линию не пойдем».

   Казаки из команды стали шептаться, на Кислякова оглядываться, а он им прямо сказал:

   — Наше дело — служба. А кто будет гавкать — запорю.

   Взнуздали царь и вельможи черкасню: служите, а мы вас милостями не оставим.

   Хорунжего, уже немолодого, приметили, что сметлив и годен не токмо в строю, но и для отдельных поручений. Посылали с важными депешами к Румянцеву в Тишин и к Репнину в Несвиж и Гродно, и все сие он с расторопностью выполнял.

   В год смерти матушки-императрицы поставили его с командою в крепость Азовскую для содержания Кагальницкой таможни, кордонов и постов. Место хлебное. И, не выдержав, ударился вновь Андрей в спекуляцию и тяжбы. Деньги занимал и сам давал в долг, в Таганрогском порту в казенном ведомстве сложил двадцать кошениц дров на продажу, а дрова те растащили…

   Закрутилось с дровами дело. Растащили их не просто так, а с ведома или просто с милостивой усмешки второго в Войске человека, генерал-майора Мартынова. И генерал-майор Луковкин, соправитель мартыновский, якобы обо всем этом знал.

   И даром бы генералам дрова кисляковские не нужны. У Мартынова двадцать тысяч голов скота, Луковкин тоже не последнюю краюху доедает. Так, побаловались… Кисляков же, в праве своем уверенный, уперся. «Заело» его.

   Жили на Дону по обычаю и, опытом горьким обучены, ставили обычай выше человека. Сохранился в грамотах заветных случай один. Под уклон лета, по самой жаре (при атамане Емельянове дело было), полыхнуло за Протокою, и перенес ветер огонь на город, а хозяйка дома, где пожар случился, казачья женка Леонтьева с дочерьми у Черкасского кабака раков варила. Пришел к ней как раз казак Александров и стал требовать занятые у него деньги, 70 копеек, а нет, так лошадь отдавай. Обругала его Леонтьева словами непотребными и к атаману потянула. А тут люди бегут: «Варька, твоя хата горит!» Пошел пожар по городу, как косари по лугу. Понеслись люди, за тогдашним страхом Бога себя не помня, потащили сундуки, перины и прочее в церковь, сохранять; старшина же — поперек — кинулась из церкви святыни выносить — спасения их ради: боболев хвост[99], камнем и жемчугом убранный, и грамоты, жалованные на несмертельную казакам и потомкам ихним память. Столпотворение началось. Тут погреб пороховой бабахнул, и у церкви главы загорелись. И от того страху, яко изумленные, ломанулись люди из города за каменные бастионы прятаться и падали под стенами в отчаянии жизни своей. Вспомнили среди общего разора о казне Войсковой: «Ай… ай… братцы… казна!..» Вот здесь-то и закавыка! Старшина в разбросе, есаулы порознь прибегали… По-римски говоря, кворума нет. Застиг атаман у казенного погреба есаула Дмитрова и, стоя за толпой и давкой — издали — с великим криком и угрожением боя погребенные двери отбить принуждал. А Дмитров отказывался: в казенный погреб и атаман без старшины войти не смеет. Пусть горит все ясным огнем, а против обычая — никак! Так и погорели. Только и остались на них платья (одежды), что имели на себе.

   Припомнив прошлое, вцепился хорунжий Кисляков в генерал-майора Мартынова за дрова свои, а поскольку тягаться с Мартыновым в Войске было бесполезно, жалобу подал не кому-нибудь, а генерал-аудитору князю Шаховскому в Санкт-Петербург.

   За дрова эти злосчастные судился потом Андрей с донским правительством двадцать лет, апелляции в Сенат подавал. Помимо того взыскивал по расписке деньги со вдовы старшинской Давыдовой, а вдова подполковницкая Кутейникова требовала «по кабале» с него 600 рублей. Ошибся тут хорунжий крупно: с подполковницей, бабой вздорной из рода Грековых, кинулся судиться за обиду. Отец еще жив был, отговаривал: «Куда ты? У ней малороссиян одних три сотни душ…» Хорунжий только усом дернул. Ну и достукался — выслали его из Азова, и вскоре загремел Андрей в полк, на Кавказскую линию.

   Служба на границе тяжелая. Император Павел Петрович Кубань переходить запретил. Хищников на своей стороне лови, а на ту сторону — ни ногой. Черкесы дерзко прямо на глазах в шайки за Кубанью собирались, ездили, искали, где у казаков слабинка.

   Донцам — ни сна ни покоя. Закрыли они границу, засели на постах. Укрепления слабые: ров да двойной плетень, землей засыпанный, но черкесы не суются, цель у них другая — пограбить, скот отогнать.

   Меж постами расставили казаки пикеты. Вышка и шалаш, двойным плетнем обнесенные, — вот и вся «фортеция». От постов к пикетам и обратно разъезды беспрестанно рыскали. На ночь, а иногда и днем, уходили казаки в секреты[100], в прикубанские камыши, залегали на бродах, у мест сомнительных, хищников караулили. А те со своей стороны подползали, казачьи посты разведывали. Тут уж — у кого глаз вернее, рука тверже. Чуть где бабахнут — вся линия поднимается. Скачут, в отряды сбиваются, на вышках бочки смоляные жгут… Погонят за черкесами, а их уж и след простыл, с той стороны дразнят.

   Ездили анапскому паше жаловаться (Анапу по миру туркам вернули), тот сочувствовал — у самого черкесы жеребца украли и лафет от пушки, — а помочь не мог.

   Черноморцы, недавно на Кубань переселенные, с непривычки от постоянного напряжения заболевали. Донцы посмеивались:

   — Сами напросились. Это вам, чтоб служба медом не казалась…

   Атаман черноморский Бурсак все ж уговорил царя. Прислал тот указ «учинить оным горским народам репрессалий в наказание их дерзости». Пошел Бурсак с черноморцами за Кубань, сам стал жечь и грабить. Вроде притихли хищники. Ан нет! На другой год опять налетели, весь Стеблиевский курень в полон угнали…

   И так жизнь муторная. А тут, как на грех, на Дону поволокли Мартынова, яко первого беглоукрывателя, да из Кутейнцковых одного (с того вообще потом эполеты сорвали), опять же Кисляков со своими дровами… Усмотрели мартыновские клевреты в кисляковских жалобах измену казачьему делу. Как он смел из войсковой избы сор выносить, на своих в Петербург жаловаться? Скрипнул Мартынов зубами, наотруб сказал: «Сгною!..» Но Кислякова просто так не проймешь. Вызвали его с Лабы в Черкесск свидетелем в суд: крепостные Иловайского полковнику Ефремову 1-му кирпичную стенку клали и за 50 рублей заспорили. Пока ездил, в полку все имущество хорунжего за бесценок продали, самого же, как вернулся, направили с присланным от анапского «апаши» чиновником Нурадинбеем в пределы Оттоманской порты для отобрания у черкесских народов похищенных ими у России людей и скота и прочего на удовлетворение России, короче — чучме в пасть в надежде, что зарежут. Но Кисляков все чисто адаты[101] знал и вернулся живым. Еле дослужил и вернулся, чтоб вновь с головой окунуться с сутяжничество.

   Ждали его заготовленные мартыновскими приспешниками тяжба с казачьей женой Марьей Антоновой о причиненной ей хорунжим Кисляковым боем обиде и иск о вымогательно взятых хорунжим Кисляковым у казака Романова деньгах и вещах. Выяснилось, что деньги Кисляков брал не у Романова, а у жены его в долг. Такой уж «черт» попался: любого переговорит и заплетет. Всплыло опять дело о двухстах рублях есаула Щербакова, к тому времени покойного, дочь его Устинья Федоровна, заседательская вдова, искала их с Андрея Кислякова. Значилась вдова в бумагах то Волошиновой, то Волошиневской, то Волошиневясовой, что дело чрезвычайно запутывало. Да тут еще старый Кисляков писал генерал-лейтенанту Кнорингу, через которого тяжба по случаю велась, объяснение, из коего выходило, что не Андрей Щербакову был должен, а наоборот…

   В иске же о растащенных дровах Андрею Кислякову отказали, и он подал апелляцию в Сенат.

   Отец еще жив был. Брат Иван, вернувшись из Атаманского полка, в море лодки с товаром гонял до Темрюка, приторговывал гирловым камышом. Брат Алешка, веселый проходимец, в том же Атаманском полку при Платове в силу входил. У каждого своя жизнь. Оторвался от них Андрей, забрал жену и дитя и ушел в Аксайский стан, только что объявленный станицей.

   Через два года, в 1804 году, записали его в полк Аханова, наряжаемый на Кавказ. От командирации сей открещивался Кисляков два с половиной года (попутно искал он деньги с казака Семена Кошкина). Тут же написал прошение об освобождении его от наряда до «скорейшего решения дела его о забранных дровах», следом написал в Военную коллегию прошение об отставке, поскольку здоровьем неисправный, пошел к брату Алешке, наплел, наляскал Бог знает чего, занял денег и, выхлопотав на полгода пашпорт в разные российские города и селения, умотал, завеялся из Войска по собственным делам.

   В 1805 году пришла от военного министра Вязмитинова бумага: поскольку хорунжий Кисляков о болезнях своих при прошении лекарского аттестата не приложил и положенных лет не выслужил, представления своего об отставке его от службы коллегия сделать не может. Опять за Кислякова взялись. Он же, пристроившись «для отмазки» в Аксайском сыскном начальстве ловить беглых и беспаспортных, стал писать, что дело о двадцати кошеницах дров решено не в его пользу, через что потерпел он немалые убытки и справиться на службу не может, поскольку имущества у себя никакого не имеет, а поэтому просил «во уважение притерпенных им по сказанному делу его разорительных убытков и крайнему теперешнему неимуществу» освободить от службы и оставить в сыскном начальстве.

   Генерал-майор Черевков 1-й Кислякову отказал и внушал отечески, «что между службой и тяжебным его делом есть великая разница и что одной другим заменить нельзя». Кисляков же, надеясь на свою натуру и на брата Алешку, в полк не поехал.

   Алешка Кисляков, к тому времени Атаманского полка хорунжий, стал при Платове надежнейшим и ближним, служил Матвею Ивановичу «до крови жизни», и ожидал, что неравная тяжба с Мартыновым разрешится естественным ходом. Андрей Иванович большую ставку делал на нового атамана, хотя и был тот мартыновский зять. Очевидно было Андрею Ивановичу, что не с платовским характером ждать, когда тестюшка сам по себе «ноги откинет», и должен был Платов с Мартыновым и коренной черкасней за власть побороться. Гадал только Андрей Иванович — как? А понял и удивился: «Ох и Платов!»

   Иван Грозный и Петр Великий в борьбе за власть столицу в другое место переносили. И Платов — туда же!

   Начал он, по обычаю, с наводнениями бороться. Наводнения раньше спасениями были. Как весна, выступает, бывало, из Крыма или из-за Кубани орда, а донские городки — уже все на островах, как в осаде сидят. Теперь же, когда границу передвинули, Крым и ногайцев утихомирили, на разливы по-другому стали глядеть, как на бедствие, на сплошное неудобство. Надо Черкасск от разливов укреплять, насыпь делать.

   Набрали особо для этой цели два полка на казенном содержании. Велено им было являться на службу на двухколесных качках об один конь, и загромыхали они по низовым дорогам, поднимая тучи пыли, аки воители древности на колесницах. Отец-настоятель Войскового собора, увидев их и недоброе предчувствуя, так и сказал: «Фараоново войско!..»

   Стали они насыпь насыпать, улицы мостить. И так год, да другой… Но оказалось, что нужны они для совсем иных целей.

   Объявлено вскоре было о перенесении столицы из-за частых наводнений. Строить-де будут новый город. И главное, что не в первый раз такое объявлялось. Жители, по предрассудкам, по привычке и по другим «неосновательным» причинам, всегда тому противились. И на сей раз шуму много было. Атаманы многие говорили — оставить. А штаб-офицеры — дружно за перенос. Заспорили было, а Платов грозно: «На то есть царская воля!»

   Ладно… Раз уж переносить — куда? Те, кто с торговли жил, предлагали Аксайский стан — удобное место на крутом донском берегу. Бывали случаи, что переносили сюда в наводнение Войсковую Канцелярию. Платов, упреждая их происки, заявил: «Я вам торговать не дам. Служить будете».

   Собрал он четырех генералов, четырех полковников, подполковника и двух майоров и отправил место осматривать. Нашли они место меж речками Тузловом и Аксаем. Глухомань страшная. Одно название — «Бирючий Кут» (Волчий Угол).

   Опять черкасня уперлась. Поползли нелепые слухи, что француз-инженер пустит Дон в Аксай, канал пророет, подговорен-де на то в Нахичевани… Новый городишко Нахичевань и впрямь с замиранием сердца ждал решения о переносе донской столицы. Шутка ли, от такого торгового конкурента избавиться!

   Заявились казаки к Платову:

   — Давай переносить на Усть-Аксай.

   Он в ответ:

   — Я вас — в Грузию на три перемены…

   Грузия только-только в Россию вошла. Знали о ней, что далеко она, аж за Кавказом, и место гиблое. Смирились.

   Платов, угождая молодому Императору, даже название новое городу придумал — «Александр-Черкасск». Царь, по скромности своей (а может, с донцами связываться не хотел), велел, чтоб назвали проще — Новый Черкасск.

   Загромыхали рабочие полки, «кучуры» (кучеры) на своих колесницах поехали строить. Платов повез француза-инженера, объяснял ему:

   — Ежели селить станицами, выйдет та же куча безобразия, какая теперь есть. Промышляющий купечеством смешается с ремесленником, рыбак — с «достаточным» (богатым), что все расстроит и совершенно испортит городовой план. Давай так: бедных — у речки, а богатых — на горе.

   …Ждал Андрей Иванович, как Мартынов на все это ответит, но не дождался. В феврале 1806-го пришло в Аксайское начальство напоминание, что Андрея Кислякова от службы в полку Аханова никто не освобождал, а подручные мартыновские заглазно обещали, что заставят Кислякова служить с пикою (рядовым) и что прикажут водить его с веревкой на шее по лагерям. Кисляков же новый рапорт настрочил, где извечный победитель словесных баталий, не жалея красок, расписал опять историю с дровами и как на предыдущей службе распродали за бесценок его имущество, да пять лошадей пало, да дома на 300 рублей имения расхитили… Черевков и Карпов, все зная и понимая, невольно острого и язвительного ума и языка кисляковского остерегаясь, наложили ему резолюцию, что поскольку дело о дровах пошло на апелляцию в Сенат, то «никакого его (Кислякова) хождения» оно не требует, и напомнили о «непременном и самоскорейшем» отправлении в полк.

   Дело это было в марте. В июне упирающемуся Кислякову выписали пашпорт на Кавказскую линию. В конце августа пошел указ аксайскому начальству, «чтоб оно хорунжего Кислякова в полк Аханова приказало выпроводить из ведомства войскового». Кисляков — ни в какую. На линии как раз чума свирепствовала. Казаки как мухи мерли. Рассказывали очевидцы, что шел на Дербент казачий полк и у дороги один казачонок шкурку подметил, не то овечью, не то собачью, взял да и ткнул пикой, по древку в тот же миг огонек пробежал и — хлоп! — казаку в руку. Что б вы думали? Пошли по казачонку черные пятна в пятак, а может, и больше, и к вечеру помер казак. Вспыхнул мор, стали отмаливаться… Куда ж теперь на линию? На худой конец согласен был Кисляков с наряженными полками в Европу идти.

   Так, может, и «прохоронился» бы за братцем еще с годик, но скоропостижно мать скончалась. Думали люди, что старый Иван Кисляков первым Богу душу отдаст. Совсем «плохой» был. Нет, прибрал Господь ее первую.

   Собралась родня на похороны. Андрей и Алешка с семьями приехали. Не успели мать схоронить, стали они с братцем Алешкой в мечтах своих делить родительское наследство. Отец, обиженный, вокруг еле ноги таскал, и в расчет его не брали. Заспорили вполголоса, расплевались. Торчали по разным углам, «чертом» друг на друга поглядывали.

   На поминках вышел старший из братьев на баз, стоял без шапки среди молодежи (молодым горячий обед нельзя, за столом только одни старики сидели), глаза красные, нос красный, сгорбился, плечи дыбил. Из стряпки[102] женщины казан горячей лапши вытянули:

   — Андрей Иванович… помоги ради Бога…

   Подскочил Кисляков, охнул, подхватил казан на грудь, засеменив, понес в хату. Тут на него в темном коридоре из комнатки брат Алешка кинулся — бить. Понадеялся, что у старшего руки заняты… Плеснул ему Андрей Иванович в мерзкую харю лапшой, кинул казан, сцепил руки в замок (плотного, коренастого Алешку иначе не завалишь) и со всего разворота дал братцу по зубам.

   Всхомянулись люди: что это за грохот в сенцах? Отворили дверь. Ввалились сцепившиеся два брата, покатились по полу… Младший, Иван, навалился сверху — отбивать облитого лапшой Алешку из рук старшего. «Старый» (отец), овдовевший, хрипел, костыль возносил:

   — Прок-ля-ну-у!..

   Вскочил старший, скинул чужую руку с плеча, саданул младшему, Ивану, локтем «под дыхало» и быстрым шагом, чуть не вприпрыжку, пошел через баз к своему тарантасу.

   — Иде это он?..

   Супруга, Марфа Петровна, в исходе драки уверенная изначально, вздохнула скучающе:

   — Да у него там ружье…

   Народ повалил из хаты к Дону, рассыпаясь, как в боевой порядок. Последним, по-бугаиному мотая головой, обирая с оборванного чекменя остывшую, клейкую лапшу, шел Алексей.

   Побегал Андрей по родительскому поместью победителем с ружьем в руке. Наблюдали издали родня и соседи, как ругал хорунжего престарелый его родитель, а Андрей Иванович с превеликим ехидством ему в землю кланялся, благодарил за что-то.

   После этого в пол к ушел.

   Напоследок у Войсковой Канцелярии встретил дальнюю родню, Кислякова Пантелея, из Кисляковых манычских. Есаул, два ордена…

   — Здорово, Селиваныч!

   — Слава Богу!

   — Ты чего?

   — На службу напрашиваюсь — вздохнул есаул. — Отставляют мине за незнанием российской грамоты. Я уж и читать учусь, да ни одной не запоминаю…

   Покрутил Андрей Иванович мысль: не то себе самому неграмотным прикинуться? Посмеялся в душе и есаулу позавидовал: напрашивается человек на службу, и «хоть ты ему черта дай»!..

   — Службистый ты, Пантелей Селиваныч. Молодец!

   — А ты чего тута?

   — О, брат, это долгая песня.

   …Все-таки «дожали» правители. Ехал на Кавказ сотник Рашков, чуть не силой пристегнули к нему Кислякова, дали последнему, плачущему о «скудости», на подъем 100 рублей и насилу в декабре отправили.

   А Алексею Платов, поусмехавшись, дал отпуск на год. Поехал тот по России торговать, аферы проворачивать, а перед отъездом на брата Андрея Ивановича в суд иск подал — пусть деньги возвращает.

   [image: bin00000001.jpeg]
   
Степан Ефремов. Художник неизвестен
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Меланья Ефремова. Художник неизвестен
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Генерал-фельдмаршал князь Г. Л. Потемкин-Таврический. Неизвестный художник. 1847 г.
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Жалованный ковш — награда атаману Войска Донского Степану Ефремову за взятие из Крыма языков. 1738 г.
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Емельян Пугачев в тюрьме. Портрет, приложенный к «Истории пугачевского бунта» А. С. Пушкина
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Офицер донской конвойной казачьей команды. С 1776 по 1790 г.

   [image: bin00000007.jpeg]
   
В. М. Долгоруков-Крымский. Художник Л. Рослин. 1776 г.
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Штурм Измаила 11 декабря 1790 г. Художник С. П. Шифляр
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Екатерина II. Художник Л. Рослин
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Беннигсен Леонтий Леонтиевич. Художник Е. И. Гейтман. 1812 г.
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Дело казаков Платова под Миром 9 июля 1812 г. Художник В. Мазуровский. 1912 г.

   [image: bin00000012.jpeg]
   
М. И. Платов. Художник Дж. Доу
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М. И. Кутузов в мундире полковника Луганского пикинерного полка. Художник неизвестен. Около 1777 г.
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Матвей Иванович Платов. Художник С. Карделли
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Казак Донского войска. 1801–1809 гг.
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Офицер Донского войска. 1801–1804 гг.
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Урядник и казак Донской казачьей артиллерии. 1816–1817 гг.
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Урядник донского войска. 1801–1809 гг.
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Бунчук Атаманского Войска Донского полка, пожалованный в 1814 г.
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Мундирное офицерское шитье Донского Войска, установленное 14 января 1804 г.
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Атаман Платов в сопровождении казаков, калмыков и татар. Художник Л. Грегориус по оригиналу Г. Шадова. 1813 г.

   [image: bin00000022.jpeg]
   
Граф Платов, гетман казаков. Художник неизвестен. 1813 г.
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Памятник М. И. Платову в г. Новочеркасске
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Пистолеты М. И. Платова. Начало XIX в.
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Император Павел I. Художник С. Щукин
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Император Александр I. Художник неизвестен
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Атаман М. И. Платов. Иллюстрация из книги «История конницы». 1889 г.
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Матвей Платов.
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Так называемые донские деньги. На аверсе купюры достоинством 250 рублей, выпущенной в Ростове-на-Дону в 1918 г., изображен атаман Платов
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На реверсе купюры достоинством 50 копеек также изображен атаман Платов. Ростов-на-Дону. 1918 г.

  [image: chapter_end]


   
[image: before_title]

    Глава 14

    СТАНИЧНИКИ. ДАЛЬНЯЯ РОДНЯ
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При слиянии Дона с Белой Манычью лежит Манычская, одна из старейших в низовьях станица. Форпостом «посунулась» она из-за Дона в степь. Оберегаются казаки. В летнюю жарынь блекнут и сохнут в степи опаленные растения. Очертания края земли дрожат и зыбятся. Дальняя часть степи как бы расслаивается и легким силуэтом висит, колышется над горизонтом. В складках серовато-зеленого, шершавого и колючего покрывала таится неизвестность. Кружат орлы. Тревожно… И ныне иной раз вскинутся казаки: «Не орда?..» Вглядятся: нет, калмыки кочуют…

   Переплетаются корни кисляковского рода и отползают в станицу Манычскую («Маноцкую» — по-местному). Осторожно переворачивая негнущиеся хлопья голубой бумаги, встречаем мы редкие следы в позапрошлом веке: когда собирали в 1787 году в поголовный поход на ногайцев, оставались в Манычской одни деды, среди них Кузьма и Федор Кисляковы — «за старостью и дряхлостью», да Агей Кисляков — «глазами не видит». Горячие кровью Кисляковы и здесь спокойно не сидели. В 1794 году проходили через Войсковую Канцелярию два дела: первое — о произведении женой Кисляковой чародейства и вреда жителям; и второе — о причинении Маноцкой станицы казака Кислякова жене от атамана Забазнова и прочих боем обид. Да в 1802 году переписка вышла.

   5 ноября. Прошение казака Михея Кислякова, чтоб поворотили ему побитых его свиней Богаевской станицы жителями.

   25 ноября. Рапорт Богаевской станицы об освобождении от уплаты Маноцкой станицы казаку Михею Кислякову за побитых у него свиней денег, как-то сделано сообразно повелению, у него имеющемуся. Далее было прошение Маноцкой станицы казака Михея Кислякова об удовольствии его за свиней его, побитых жителями Богаевской станицы. После — приказ из Войсковой Канцелярии Маноцкой станицы, что об удовольствии казака Кислякова за побитых у него жителями Богаевской станицы свиней велено решить со станицей, а до того должен он, Кисляков ждать.

   О, да! Можно бы насочинять, как били всей станицей во главе с атаманом женку Кислякову за чародейство и «произведение вреда жителям», но дела подобные уже описаны гениальным автором «Тихого Дона». Можно бы и позубоскалить над тяжбой Михея Кислякова с богаевскими казаками за побитых ими кисляковских свиней. Тяжб таких огромные тома хранились в Войсковой Канцелярии. Но не для этого прервали мы на время описание поучительной жизни неугомонного Андрея Кислякова.

   В памяти соседей и грамотных потомков остались казаки XVIII века рыцарями, стерегущими границы Отечества. Да, они были рыцарями. Складывалась донская легенда о простодушных воинах-пахарях, созвучна она была рассказам из древнеримской истории.

   Вспоминали современники, посмеиваясь, как в одну из многочисленных кампаний ворвались казаки в турецкий лагерь и, изголодавшись без добычи и дувана, порвали на платки женам и девкам турецкие знамена. Просты, как дети!.. Также после победы у Прейсиш-Эйлау голодные и обмороженные русские солдаты торговали на прусских базарах отбитыми французскими знаменами, усмотрев в них лишь куски шитой золотом материи. Да, было и такое.

   Рядом с черкасскими горожанами, которым палец в рот не клади, встает перед нами образ казака станичного, дальней родни, чья жизнь была не менее интересна и поучительна. Впрочем, как и всякая жизнь…

   Так что ж там, в Манычской? Да то же. Бои, походы, служба…

   Манычские Кисляковы, самые многочисленные, пребывают в незнатности. Один выбился — Пантелей Селиванов, а по деду — Семенов, с Кривых хуторов. Был Пантелей «позднышок», поздний ребенок. За год до того, как Пантелею на службу определяться, отец его, Селиван, отчислен был за старостью и дряхлостью, а через двенадцать лет и вообще не упоминался. Упокоился.

   После окончания войны и пугачевского волнения надо было дать казакам отдохнуть, и Пантелея с другими новоприборными молодыми, не дав оглядеться, сразу отправили на Кубань, за Лабу. От Моздока до Азова на 500 верст строили русские укрепленную линию (на Кубани сам Суворов наблюдал), возводили крепости на Малке, Куме, Подкумке, переселили сюда остатки волжских казаков. Кабардинцы и закубанские черкесы на силу силой отвечали. Взбунтовался весь Кавказ. Черкесы Ставрополь осадили. Били их жестоко. В конце сентября вместе с желтой листвой облетела, осыпалась «золотая молодежь» храбрых адыгов: триста князей и дворян, цвет Кабарды, порубили, покололи русские в жестоком бою. А война Кавказская еще не начиналась.

   Год простоял Пантелей с полком в Крыму на оккупации, и кинули их на Дон, домой, на Манычь Белую — вновь стала река пограничной. Повалила из-за Кубани ногайская орда, затопила донские степи…

   Насилу с ногайцами управились, и, успев мимоходом жениться, ушел Пантелей с полком на реку Буг, на пограничье, в кордоне стоять. Гнала волны ковыля степь, сухая и блеклая, далее к морю голубела полынью. Разглядывали казаки владения татарские:

   — Ты погляди, какой ковыль! Сроду здесь скотину не гоняли…

   Под сторожевой вышкой маки лепестками шевелят, как бабочки крыльями…

   День в день четыре года отслужили. Только домой пришли, новая война с турками началась.

   Перед войной понадобились России новые казачьи войска. Из дворян-однодворцев, из старообрядцев, из остатков малороссийских казаков, что составили потом костяк и цвет регулярной русской конницы, из рабов потемкинских создали еще одно войско, Екатеринославское, или Новодонское, подчинили Донскому, лучших старшин послали, Платова в том числе. И Пантелей Кисляков туда же попал, в полк Родионова, собою новоприборным казакам пример являть.

   С одноглазым красавцем князем Потемкиным и с самим Суворовым ходил Пантелей Кисляков под Очаков. На другой год сбивал Пантелей турку под Каушанами, брал укрепления Паланги, был при сдаче крепости Аккерман, при разбитии Бендерского форштадта и сдаче самой крепости.

   Измаил… Перед штурмом день Богу молились, день спешно учились, ночью — полезли. Пику ему в схватке янычары саблями расщепили, и дрался заматеревший Кисляков с турками жердиной, обломком лестницы. И опять — три дня грабеж.

   После войны отстоял Пантелей три года в Молдавии на польской границе и в новоприобретенной области на границе турецкой. Народ там вроде цыган, вина много. Тут поляк стал бунтовать. С любимым Суворовым пошел Пантелей на усмирение.

   Летели как на крыльях. Суворов солдатам передыху не давал, торопился на поляков нежданно навалиться. Иван Исаев, командир авангарда, впереди с казаками, как гончак, по лесам и оврагам рыскал. В начале осени наткнулись на польские разъезды, взяли пленных. Порадовались, хотели передохнуть. Где там! Прискакал Суворов, поднял всех в полночь — вперед, в набег… Кобрин… Захватили огромный монастырь, охрану перекололи… Через два дня вышли к Крупчице. Поляки стояли крепко: за болотом, спиной к монастырю, по бокам — бугры, лесом прикрытые. Русские поперли в лоб через болото, конница и казаки стали обскакивать, пугать поляков с обоих флангов. Сбили, согнали в лес… Суворов уморился. Пока спал, над ним из отбитых знамен и штандартов шатер возвели.

   Ночью, при луне, перешли под Брестом Буг, обошли поляков. Поляки, на треть разбавленные мужиками-косинерами[103], стали уходить, прикрылись конницей. Сбили[104] казаки ту конницу, летали на польские батареи, всю артиллерию забрали, и корпус Сераковского рассеяли.

   В Бресте стояли месяц, ждали, пока другие войска поляков в литовских болотах выловят. В октябре рванули на Варшаву.

   Под Кобылкой Исаев с полуторатысячным отрядом налетел на пять тысяч поляков. Задрались, перемешались, отскочили, снова кинулись. Сам Суворов прискакал на поле боя и что есть мочи подгонял русскую регулярную кавалерию на помощь казакам. Сбили, окружили, рассеяли… Представил Исаев Суворову казаков, которые в конном строю на польские окопы ходили. Среди представленных — Пантелей Кисляков. За подвиг этот возвели Пантелея в хорунжие. С Суворовым не пропадешь!

   Прагу штурмовали. Жестоко резались. Город развалили, а добычи никакой. Кони под поляками мореные, сбывали их жидам по два рубля за голову.

   Из Польши через Малороссию шли с песнями. Хохлы, к полякам ненавистные, на донских казаков заглядывались, восхищались. Едет казак-казачок мимо лавки, нацепил на пику кусок мяса, на пику ж и жалуется: «Ишь ведь проклятая. Задевает…»

   — О це козаки! Та и храбры ж! Та и крадучи ж!

   Екатеринославцы, хлебнув казачьей жизни под донским правлением, запросились в «первобытное состояние». Войско расформировали.

   К закату клонился преславный Екатерининский век…

   Кисляков, с малолетства богомольный, сроду не воровал и не сквернословил (взятое в бою не в счет), чего он только не повидал, а безмятежное выражение на лице сохранил, улыбался мягко, грубость ненавидел.

   Наконец, после шестилетней разлуки, весь седой, заявился Кисляков домой к жене Анне Фроловне, к дочке Катеньке, в честь Матушки Императрицы нареченной. Три годика только и пожили. Затрубили трубы в Российском государстве. Сделал Пантелей жене еще одного дитя и ушел с полком Грекова 7-го и еще 22 полками к Пинску, а оттуда, узнав, что ветреные безбожные французишки до смерти убили своего короля, с великим Суворовым — в Италию, француза замирять.

   Италия. Сладкий игрушечный сон под бархатным небом. Бергамо. Весенний ливень. Лошади, увязшие в жирной мокрой глине. Ночная атака из последних сил. Конница на рысях влетает в крепость. Драка пиками на узких улочках. Негде развернуться. Лошади опрокидываются на мокрые светящиеся камни.

   Ночной марш по монотонному понтонному мосту и первый бой в чистом поле. Триезе… Тортона…

   Местечко Маренго и первый орден Святой Анны…

   В грамоте на орден писал Император Павел Селиванычу: «…удостоверены Мы, впрочем, что Вы, получа сие со стороны Нашей ободрение, потщитеся продолжением службы Вашей вящще удостоиться монаршего Нашего благоволения». Ободренный Кисляков потщился.

   Треббиа… Пять часов рысью. Жарища. Раскаленная каменная дорога — как сковородка. Одуряющий запах роз и цветущей кукурузы перебивает пыль. С марша — в бой. Республиканская французская армия идет, сметая союзных России австрийцев. Знамена. Рыдающий, как по покойному, вскрик песни — «…ана-ван… патги-и!!.». Офицеры-бестии, лавочники неудавшиеся, все в бантах и в перьях, грудь по-кочетиному. Босые оборванные мальчишки-солдаты, лезущие врукопашную, оскал отчаяния на черных от загара и грязи лицах. Вислоусые озверевшие поляки[105]… Сбили… Вперед!.. Речка Тидоне под копытами кипит и расплескивается, от воды взгляд не отвести. Ура! Ура! Вот он! Язвительный старичок в белой рубашке скачет перед полками…

   Три дня — изо дня в день — бой. Горбоносые дончаки от усталости ложились под седлами, воротили морды от торб с овсом. Встряхивал Кисляков казаков:

   — Ну!.. Через «не могу»…

   Шатаясь, встали. Посадились на шатающихся коней. Трусцой пошли в атаку… Победа! Победа… Второй орден.

   Отдыхали под городком Серовали. Городок у подошвы утеса, тихий, красивый.

   Французы из города вылазку делали, весь отдых перебили. Загнали их обратно. Скакали под стенами, перестреливались. Подошел Багратион, ударил из пушек. Сдался город.

   Два дня не прошло, на хребтах гор над равниной показались чужие войска, новая армия. Выехал Суворов:

   — Юный Жубер пришел учиться. Дадим ему урок.

   Весь день дрались, перемогая француза, а ночью налетели на деревню Пастурино, где оттесненный неприятель отдыхал, забрали всех генералов и 39 орудий. Победа!

   Альпы… Ледяной кошмар перехода, когда грелись на ночевке конским дыханием. Песня потом была:

   
    
     Тучи темны, тучи грозны.

     По горам Альпам идут,

     Да идут храбрые казаки,

     Они же песню вот поют.

     Да идут они тихим шагом,

     Промеж собою речи говорят:

     Да если б был с нами Суворов,

     Нам бы смерть бы не страшна…

    

   

   Двухдневный бой при Гларисе… Половину коней тогда за поход потеряли, еле к дому прибились.

   Вернулся Пантелей Кисляков есаулом с двумя орденами. Хуторские на него раскрыв рот смотрели, домашние на Суворова, как на Бога, молились. Атаман Иловайский, Алексей Иванович, родню свою — зауряд-полковых есаулов Тимофея и Василия и казака Василия же Иловайских «за службу отцов их» в полковые есаулы производил, а простому казаку — попробуй, выйди… А Кисляков вышел.

   Награжденный ты, больной и израненный, а служить надо.

   Был потом Оренбургский поход, о котором вспомнить страшно. Прокаленная пустыня, песок желтый, рассыпчатый, из-под снега глядит, а сам холоднее снега. Забогатевшая иностаничная родня старалась пристроить Пантелея при Войске. Стали посылать его при нужных бумагах с отдельными вручениями по окружным начальствам, но вскрылось, что есаул Кисляков русской грамоты не знает, читать и писать не умеет. Запутал он бумаги так, что затребовали их все опять в Канцелярию, а Кислякову — ордер, что наряжен он в комплект четырех полков на линию. Там, дескать, ему и место. Насилу отвязался, устроился в городе Киеве патрульную службу нести.

   1 февраля 1807 года вышла ему отставка. Жил отставной есаул бедно, на ордена в Войске деньги просил (ордена тогда из капитула за свои кровные выкупали), от бедности на службу напрашивался, поставили б его смотрителем Манычских соляных озер. Но где ж ему, безграмотному, таким хлебным местом управлять — отказали («без бытности Войскового Атамана сделать не можно»).

   Иной жизни, кроме «служивской», не знающий, Пантелей Кисляков заскучал в родимой станице. Умственного напряжения, как и обычно, есаул избегал и бездумно вздыхал о службе, о Польше, о линии…

   Менялся Дон, менялась степь, распахивалось некогда Дикое Поле. Новый этап начинался, этап европейской славы казачества. Само казачество перемалывалось и переламывалось. Повременим еще немножко, не денется никуда наш Матвей Иванович, чья европейская слава начиналась как раз в это время. Разберемся до конца с Кисляковыми, раз уж взялись мы за этот род, тем более что род этот примером своим многое из истории низового казачества нам раскрывает.

   Не были Кисляковы так богаты и так славны, как Ефремовы или Мартыновы, но зато прозвище свое родовое не по деду Ефрему или Мартыну вели[106]. Пытались как-то Пантелея Кислякова на Кривых Хуторах, по деду, Семеновым называть, он вроде и откликался, но истинное родовое свое прозвище всегда помнил, и по нему писан был в разные нужные бумаги. Что же за люди такие — Кисляковы? Откуда взялись?

   Летом от сотворения мира в 7153-м (1645) на рубеже царствования Михаила Федоровича и сына его, Алексея Михайловича, подрались донские казаки с татарами и отсиживались всю зиму в низовом Черкасском городке, осажденные ногайцами, черкесами и крымскими воинскими людьми. Ногайцы нагло кочевали в нижних казачьих юртах по Махину и вокруг Черкасска, в версте, а в иных местах и менее версты. И собрались большим собранием азовцы, крымцы, черкесы темрюцкие и ногайские улусные люди и подступали под Черкасский городок с боем. Выезду и выходу из городка за рыбою и за дровами никуда не было, натерпелись казаки голоду и холоду, и многие голодной смертью поумирали. Весной откочевали враги, но готовили силу великую вновь идти под Черкасск: конные — берегом, а суда — рекою Доном.

   Ударили казаки царю челом: «И мы, Государь, тово их большово приходу ожидаем к себе вскоре, а помощи, Государь, и заступления мы, опричь Спаса и Пречистые Богородицы и тебя, праведного великого государя, ни от кого себе не имеем…» Новый царь Алексей Михайлович, желая отомстить крымчакам, а казаков подкрепить, едва вступив на престол, приказал дворянам Ждану Кондыреву, Михаиле Шишкину и подьячему Кириллу Афиногенову набрать в Воронеже и по другим окраинным городам вольных людей для отсылки на Дон в прибавку к казачьему войску («… И вы б тем вольным велели быти у себя на Дону в нижних городках, а на Русь в верхние городки не отпущали»). А помимо того послал царь на Дон людей своих из Астрахани и казаков, терских и гребенских, и жалованье в количестве, доселе невиданном.

   Кондырев разослал бирючей объявить жителям, чтоб шли на Дон служить за жалование противу татар. Обещали давать по четыре рубля и самопал, а кто со своим самопалом придет, тому — по пяти с полтиной. Черкасы, стрельцы московские, помещичьи крестьяне и сами татары сходились толпами к Воронежу на съезжий двор. Отписывал Бутурлин, воевода воронежский, что «сошлись из разных городов всяких чинов люди, наги, босы и голодны…» и «учинилось многое убийство и грабеж большой и многих воронежцев в городе и в слободах побивают и грабят», и самого Кондырева грозили до смерти убить «и воронежцы от такова их воровства побрели розна[107]…» Хотел воевода беглых, затесавшихся в эту шайку, переловить, но прибывший с Дону атаман Павло Федоров не дал: «Хто де к нам придет, и у нас де выемки не бывает, а только де нам людей выдавать, и нам де и на Дону не бывать…» С тем, выпоров для примера кое-кого из новоприборных, а одного расстреляв, и выступили на судах вниз по Дону.

   В мае прибыли в Черкасский городок и передали по списку в Войско Донское 3037 человек, силу немалую, ибо «старых казаков» было на Дону в ту пору тысяч пять. В списке том в 4-й сотне среди имевших свои самопалы значился десятник Панька Кисляков, а в 6-й сотне, в десятке у Антошки Токарева, — вольный человек Кисляков Харланко.

   Указ царский предписывал казакам воевать Крым, но воздерживаться от нападения на турецкий гарнизон Азова. Но казаки, подбив всех остальных, пошли именно на Азов…

   Меж тем многие из новоприборных вольных людей, не выдержав истинно привольной жизни, стали разбегаться. Отписали с Дона, что только лишь казаки, готовясь к походу, «учали струги поделывать, вольные люди учали бежать на судах на Русь ста по два и по три и больше», хватали суда казачьи и плыли вверх по Дону и Донцу, потом рубили их в щепки и разбегались, либо начинали «в Донце воровать». А кое-кто открыто, развернув знамена, пошел на окраинные города. Сообщали казаки, что могли их силою остановить, «но дабы молва о такой измене российских людей не достигла в иные государства и орды не хотели трогать их». А один из государевых людей писал проще, сначала-де казаки за беглецами гоняли, а потом бросили: «Нам де с ними не перебитца». И с тех пор Харланко Кисляков в бумагах государственных не встречался.

   Разбежались, однако, не все. Оставшиеся пошли с казаками на Азов. Все лето дрались жестоко, татар вокруг Азова били и полон великий брали. За это царь Алексей Михайлович, невзирая на нарушение, послал им знамя кармазиновое с орлом, посреди коего на щите царь на коне поражал змия.

   Зима в тот год выдалась ранняя, и жалованье царское зазимовало в Воронеже. А тут вольные, оставшиеся на Дону, ударили царю челом: «И прибрели мы с моря наги и босы, чуть живы и ныне мы, холопи твои, живем в Войске на низу и помираем голодною смертью и скитаемся меж двор, промеж старых атаманов и казаков по станицам просим милостыни по избам. И живучи, мы, холопи твои, старых казаков оголодили, а сами сыты не бывали, голодною смертью помираем». Отощав, грозили службу бросить: «И нам, Государь, за великую нужу твоей государевой службы з Дону от Войска разбрестися будет розно к Русе, по окраинным же городам».

   Велел царь, буде немочно из Воронежа, двинуть запасы на Дон из Царицына, а вольных, кои на Дону остались, сметить (пересчитать). Ответили казаки, что вольных «сметить немодно, потому, Государь, что оне бегают от нас безпрестани».

   Перезимовали. Тут стольник Васька Грязной донес царю из Воронежа, что на Дону запасу много, купцы навезли, и с Царицына подошел, «и вольные де, Государь, люди тот твой государев запас продавали на Дону четверть за гривну», а ныне тех вольных на Дону нет: «Не хотя служить, убегли».

   Нашел царь «крайнего» и попенял донским казакам: «И ведомо нам Великому государю, учинилось, что вы, атаманы и казаки и все Донское Войско, нашим жалованием, хлебные запасы, с вольными людьми не делились и их во всем оскорбляли» (последние пять слов в грамоте зачеркнуты).

   На то слово царское составлена была на Дону челобитная, — куда жалованье ушло, и послали в Москву атамана Андрея Покушалова и с ним из оставшихся новых вольных людей Григория Арсеньева, Офонасия Бороду, Богдана Северова, Павла Кислякова и других, чтоб подтвердили, мол, все по-братски… Там же при войсковой отписке был список вольным людям, оставшимся на службе на Дону, и там уже в 1-й сотне у Богдана Северова числился десятником не Панька, а Павел Кисляков[108].

   Покушалов, едва прибыв в Москву, попал в приказ, рассорившись с квартирным хозяином, Новгородской сотни тяглецом[109] Автономом Кирилловым. Сказывал Кириллов, что Покушалов, пьяный, бил своих казаков и ломал у хозяина клеть[110]. Спросил Кириллов: «Для чего ломаешь клеть мою?», а Андрей Покушалов учал его бить ослопьями и кряквами (дубинами и клюками). Кириллов, «скоча из двора своево и учел являть (доносить), и он де, Ондрей, всугонь (вдогонку) его учел бить дубьем». Покушалов отказывался: «Он де Овтомошку не бивал…» И были казаки отпущены из Москвы с честью.

   В ноябре того же года послали новый список «вольным новоприборным Донским казакам, сотникам, десятникам и рядовым, которые остались в Войске Донском государю служить». И там за сотником Исеняк Мурзой Колеватовым сыном, князем Сабановым, числился командиром 15-й сотни Павел Потапов, сын Кисляков. «И всего по списку, каков прислали з Дону Донские казаки, осталось на Дону вольных людей: сотников 22 человека, да рядовых 2143 человек. Обоево 2165 человек». Пометка: «На Дон грамота, чтоб вольных кормили и запасы давали. А государево жалование и запасы к ним посланы многие и вперед пришлют».

   Помнили о том пришествии на Дон своего предка Кисляковы смутно, говорили, что пришел он из-под Рязани, а когда точно, не помнили — говорили, что при Иване Грозном.

   И еще один след всплывает вдруг, но далеко от Рязани. Существовал в Запорожском Войске целый курень — Кисляковский. В списке 38 куреней стоит он последним. И на ландкартах той земли встречаем мы название это не раз. В отличие от Донской области, где это имя лишь овраги да ерики носят есть овраг Кисляков при балке Каменной на речке Тихой, такой же овраг на речке Большой Голубой да ерик Кисляков у Курмоярского Аксая), был на Украине под Уманью целый городишко — Кисляк. Описывая дела давно минувшие, упомянул историк С. М. Соловьев, что в 1663 году «… полковник браславский Иван Щербин верною службою царю заглаживал прежнюю свою дружбу с Выговским: вышедши из Умани, он отнял у поляков три города: Бабаны, Косеновки и Кисляк, перерезавши всех бывших там ляхов». Позже встречаем мы на Буге, в Елисаветградском уезде Херсонской губернии, село Кисляковку, где в 1772 году построена была первая в тех местах каменная с бойницами церковь во имя Спаса. А за Бугом — место пограничное, Кислякова балка (овраг), рядом с Гордеевой балкой. Это уж польская территория считалась. Сторожила здесь границу Бугогардовская паланка запорожцев, пока Польшу не поделили. Имеют ли эти места отношение к Кисляковскому куреню запорожцев? Может быть. Курени изначально объединяли земляков. Что известно об этом курене?

   После того как Текелий Сечь разорил, а Потемкин возродил новое Войско — Черноморское, возил Суворов запорожцам войсковое знамя белое и малые разноцветные куренные знамена. На 38 куреней привез он их 35. Три же куреня — Ирклиевский, Брюховецкий и Кисляковский — сохранили свои прежние «прапиры» образца 1770 года, поскольку к туркам за Дунай, как большинство обездоленных Екатериной запорожцев, не уходили, верность России сохраняли.

   А когда переселились черноморцы на Кубань, стал курень Кисляковский на речке Ее и назвался Кисляковской станицей.

   Место по жребию попалось куреню лучшее: на плодородной земле вдали от опасностей, от кубанского пограничья. Может быть, поэтому завидовали, глядя на эту землю, донские казаки. И одна из ветвей донских казаков Кисляковых намекала иногда в разговорах, что земли Кисляковской станицы соседнего Войска на самом деле были когда-то их землями. Многие верили, так как земли эти оказались пограничными между Донским Войском и новым, Черноморским.

   На сам ом же деле ветвь эта жила на Дону задолго до того, как переселились запорожцы на Кубань и земли ничейные по жребию поделили. Ветвь эта — Кисляковых бессергеневских…

   Стоит выше по Дону станица Бессергеневская. Старый вал в ров осыпался, по насыпи — колючий терн.

   Ехал как-то через станицу один знатный человек, впечатления свои записывал. День был будний, но никто не работал. Сидели казаки кучками, на путешественника смотрели. Если он им кланялся, то и они вставали и кланялись в ответ. «Благородная леность у них в моде», — отметил путешественник. Описал он еще женщин в странных уборах: тюрбан и два рога. У богатых — рукава шелковые, у бедных — полотняные и по ним набойные красные цветы… Прямо мордва какая-то.

   Бессергеневские Кисляковы тоже ребята не промах. Сохранились старинные записи, что в январе 1777 года, по доношению казака Бессергеневской станицы Филиппа Кислякова, приказано служить ему сотником. Полугода не прошло, и пришлось оного заносчивого сотника войсковым властям окорачивать.

   «16 мая 1777. По рапорту Бессергеневской станицы приказано той станицы сотника Филиппа Кислякова, сыскав, сюда в Черкасск (отправить) и о подлежащем по тому рапорту отобрать ответ…

   24 мая 1777. По ответу Бессергеневской станицы походного сотника Филиппа Кислякова приказано в причиненной им той станицы атаману и старикам обиде просить ему на зборе христианское прощение, а ему подтвердить, что впредь быть воздержаннее под опаской за то суда и истязания».

   Обломали… Сидели они с тех пор, не высовывались. Глухо извещалось, что вносился в списки полка полковника Ефремова казак Козьма Кисляков, но был он, Кисляков, в бегах, а потом из бегов сам вернулся.

   Полный перебор всей станице устроили в 1787 году, когда брали в поголовный поход. Ушли из станицы сотник Филипп Кисляков да некий казак Авил Кисляков. Известный Козьма назначен был по грамоте войсковой в «наряжаемую последнюю тысячу за казака вне уплате долгов есаульской жене Терезниковой». А остался в опустевшей станице атаманом есаул Клим Кисляков, герой турецкой войны, отличавшийся немало в полку Макарова. Этот всех тише сидел. Будучи в есаульском чине, хапнул он шесть тысяч десятин земли и примолк.

   Дети его, Тимофей и Василий Климовичи, невзирая на отцовское имение, выслуживались в офицеры долго и с большой кровью.

   Старший, Тимофей, десять лет числился в полковых писарях, за Оренбургский поход переименован в урядники. Год тот накрепко запомнили — поход невиданный, не абы куда — в Индию; и еще — появился тогда в окрестностях Бессергеневской станицы бешеный волк. Вот где страху натерпелись! На настоящую войну попал Тимофей Кисляков в Пруссию и Польшу, и о войне этой мы расскажем ниже.

   Младший, Василий, с 1800 года, с пятнадцати лет, числился в «безразмерном» Атаманском полку, побывал «во всеобщем к стороне Оренбургу и обратно на Дон походе», на Прусской границе, на Волыни, выселял дербетских калмыков с Дону до астраханского рубежа и, наконец, пристроился урядником в Черкасское рекрутское присутствие, за молодыми хохлами присматривать. На войну он поздно попал, о чем мы тоже расскажем.

   С Кисляковыми бессергеневскими, мнится мне, тесно сплелись Кисляковы мелеховские.

   В одной из одиннадцати городских станиц, Нижне-Рыковской, появился как-то Роман Кисляков, записанный малороссиянином.

   О малороссиянах разговор особый, и много мы уже о них говорили. Издревле на Дон из российских и польских земель люди бежали. Казаки принимали всех до поры до времени. При Ефремове, как мы помним, повалили с закрепощаемой Украины. Но ждали их уже по-другому. Руки их рабочие ждали.

   Останавливались хохлы у межи, считали «зубки», знаки особенные, — сколько хозяин свободных дней на неделе сулит, совещались. Можно, конечно, и дальше… Записывались за панами, новоявленными дворянами (с 1775 года имели они право на крестьян в пределах войска) или за целыми станицами на казаков ишачить.

   Помещики своих подданных селили отдельно. И те держались особняком. Ничего жилось на новом месте. Если перегрызутся с казаками, паны за крестьян заступаются, не зря ж шкуры дерут. Земли-то море! Это потом уж, после воли… Помещики отпустили их без земли, а казаки станичные земли обмежевали, — попробуй, сунься… А тогда в Александров век богатели пришлые малороссияне не в пример быстрее коренных донских казаков. Что казаки? Они уже раз променяли землю на волю. Какие из них работники?..

   Записанные за станицами малороссияне — многие из реестровых украинских казаков — жили, как на оброке: платили в заготовление жита, подушные, рекрутские и тягостные деньги, со двора в год рублей по 20–25. Ходили по жребию в русские полки (сдавали рекрут русскому офицеру в крепость Святого Дмитрия). Иных казаки, особенно городовые, нанимали за себя в очередь на службу. Многие малороссияне, нанявшись, потом из донских полков бегали и кое-какие вещи с собой уносили.

   Вот среди малороссиян, записанных за Нижне-Рыковской, и значится Роман Кисляков. По переписи 1809 года указано во дворе у него пять душ мужского пола и две — женского. Какое он отношение к бессергеневским Кисляковым имел, неясно, но в ведомости по сбору с малороссиян денег значится он за 1802-й Романом Бессергеневским.

   С начала нового века стали задонскую (прилегающую к Кубани) степь заселять, осваивать, и возникла в начальстве мысль поверстать в казаки приписанных к станицам малороссиян, ими и заселить.

   «1807, января 4. Приговор Нижне-Рыковской станицы о принятии в казаки этой станицы малороссиян: Павла Безроднова, Алексея Шатохина, Андрея Крылова, Романа Кислякова и Дмитрия Лукьянова» (между прочим, среди этих «малороссиян» не видим мы ни одного хохла).

   «1810, мая 15. Черновой приговор Нижне-Рыковской станицы о даче малороссийским сынам Павлу и Ивану Безродновым, Якову, Петру, Григорию и Алексею Кисляковым и Андрею, Ивану и Михайле Крыловым свидетельств на причисление их в казачье звание».

   Образовались из поверстанных в казаки малороссиян вдоль тракта в Георгиевск новые станицы: Махинская (Ольгинская), Кагальницкая, Мечетинская, Егорлыкская, но ни в одной из указанных станиц ни одного Кислякова не оказалось. Всплыл один из них, Алексей Романович, чья судьба достойна нашего внимания.

   Алексей Романов сын Кисляков, 1809 года рождения, к моменту выхода на службу числился казаком города Новочеркасска, службу начинал в Войсковой Канцелярии писарем. В 1827 году вместо умершего писца Пономарева зачислили 18-летнего Алексея Кислякова в штат (это какие ж связи надо иметь!). Двадцати трех лет от роду ушел он в зятья в станицу Мелеховскую, где и приписался, в жены взял вдову Настасью Ковалеву, за женой — дом, виноградные сады и четыре души крестьянские в Миусском округе. Забегая вперед, скажем, что служил он потом повытчиком в Войсковом правлении (стал там хорунжим) и в Миусском сыскном начальстве секретарем (там стал и сотником и есаулом). Ни в одном походе не был, не говоря уж о сражениях, через грамотность свою и писучесть только и вышел в чины. С 1851 года числился есаул Кисляков в корчемной (таможенной, для борьбы с контрабандой) команде. Как началась война, командовал в полку № 62 сотней на Азовском побережье и Дунае, за отличия по службе произведен в войсковые старшины и возведен тем самым в потомственное дворянство. О таких, как он, на Дону говаривали: «На отце воду важивали, а к сыну и с хомутом не подходи».

   Родня казачья, сама — палец в рот не клади, — не доверяла ему и побаивалась:

   — Из крепостных да в потомственные дворяне, и ни Грузии тебе, ни Линии, это ж каким мошенником надо быть!
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    Глава 15

    НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ СЛАВЫ
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Начавшаяся эпоха войн отвлекла Платова от сложной и многотрудной борьбы за удержание власти.

   Традиционно боролись за власть Денисовы, насторожились, недобро поглядывали потерявшие власть Иловайские, особенно старый Дмитрий Иванович и сын его Павло, потемкинский любимец. Тесть Мартынов, черкасский главарь, вроде и поддерживал, — но ходу не давал, норовил платовскими руками править Доном по-прежнему.

   Приходилось прикрываться Мартыновыми от пятиизбянских Денисовых, приглядываться, с кем-то соглашаться, даже родниться и, выгадывая время, сколачивать свою дружину.

   Кое-кого из рьяных отдал под суд, благо повод всегда был, из мелких служащих кто-нибудь постоянно писал о злоупотреблениях и утеснении казаков их начальниками; доходило до министра юстиции князя Лопухина, тот требовал разобраться, Платов учреждал суд и передавал ему виновных в тех же самых делах, за что его самого во время оно таскали. Загремели генерал-майор Кульбаков, полковники Мешков и Сулин. Много писали на младшего Мартынова, сына Андрея Дмитриевича, но этого приходилось прикрывать.

   Переселением в Новый Черкасск, на голый безводный бугор (в Новочеркасске и в наше время бывают перебои с водоснабжением), обрубил Платов цепляющуюся, надоевшую своими советами богатую торговую черкасню. Войсковой старшина Михайло Русин, «греческой породы из македонцев», вмиг все организовал. Вплавь с иконами и хоругвями, под плач, крик и весельный плеск отправились служилые на новое поселение. Остался позади разжалованный в станицу Черкасск, донская жемчужина, со всеми своими страстями и интригами.

   Отбившись на кое время от черкасни, вынужден был Платов уступить службистым пятиизбянцам, Денисовым, Бузину и другим, которые проталкивали к власти заслуженного и честного, но неискусного в интриганстве и кознях Адриана Денисова.

   Срочно пришлось отбивать у Денисова охоту к власти, благо был он порядочен и воровать не умел.

   
Уезжая в октябре 1805 года в Петербург, готовясь к походу в Австрию, оставил Платов Денисова своим заместителем, наказным атаманом, но приказал верному человеку, Емельяну Курнакову, взгляда с него не спускать. Курнаков обнадежил, в полках он сроду не бывал, вел при Мартынове все письменные дела, ныне обретался в Канцелярии 2-м непременным членом. Хитрый, лукавый, сребролюбивый, самое ему за Денисовым приглядывать. А главное — не провели Денисова на жалованье по бумагам.

   Денисов, вникая в незнакомое дело, запустил управление своим имением, влез в долги, дочь единственную, больную, отправил к вдовой сестре, так что ждал платовского возвращения с нетерпением.

   Обширные приготовления и впрямь закончились впустую, союзники-австрийцы с Францией заключили мир, и Платов вернулся на Дон в марте 1806-го. Денисов запросился домой, к имению, и стал требовать «столовые деньги». Платов его отпустил, но денег не дал.

   Денисов удовлетворил кредиторов векселями, выдал дочь замуж за отставного гатчинца, полковника Егорова, пожалованного сотней душ в Орловской губернии, и надолго окунулся в свои хозяйственные дела.

   1806 год был тревожным. Зашевелились осмелевшие и подстрекаемые французами турки, и лишь буйство пашей и возмущение янычар, коих стали ущемлять в пользу регулярного войска[111], удерживали басурман от немедленного нападения на русских. Зато досталось молдаванам и валахам. Бухарест, как вспоминали современники, «являл позорище (зрелище) неистовств». В октябре русские войска перешли Днестр и заняли Молдавию и Валахию. Одновременно большие силы медленно собирались в Польше, готовясь вместе с пруссаками повторно подраться с Бонапартом. Но в середине октября Бонапарт разнес в пух и прах союзную прусскую армию и победным маршем пошел по Прусскому королевству. Заскакали курьеры. 26 октября на Дон прибыл указ экстренно снарядить 14 полков, в том числе Атаманский, и две батареи и выслать в Европу против Бонапарта. Туда же, в Европу, бросили часть войск из Валахии, — и тогда турки, выбрав момент, объявили России войну.

   Собираясь на войну, наказывал Платов продолжать строить Новый Черкасск, надежнейших офицеров из Атаманского полка оставил наблюдать и перевел в рабочий полк, над которым обычно смеялись. Перевел и надежного Алексея Кислякова. Тот просился в Европу за чином, но Платов не пустил, а чтоб не расстраивался, вопреки новым, своим же, правилам, записал восьмилетнего сына Алексея Кислякова, Степку, урядником и при отце служить оставил.

   Вместо себя наказным атаманом снова оставил Платов Денисова. Тот просил хотя бы год дома похозяйствовать, чтобы дело поправить, или — в армию, чтоб жалованье походное шло. Платов не уважил. Денисов запросил хотя бы столовые деньги. И снова ему было отказано «с обнадеживанием, впрочем, в безгласных, каких-то милостивых награждениях».

   Вспоминал потом Денисов, что просил он у Платова землю, «какую имеют равную мне генералы». В чем Платов «хотя и не отказывал, но не столько, чтоб уровнять меня и с младшими генералами, а сколько земли дается нижним чинам… По усиленному моему настаиванию Платов хотя и прибавил земли, но весьма в уменьшительном виде, как равные мне имели оной. Не любя всегда спорить и жаловаться, а особо на моих начальников, я остался и при том».

   20 декабря 1806 года ускакал Платов в Санкт-Петербург.

   В Петербурге, перед тем как выехать к армии, он узнал, что Наполеон чуть было не окружил русскую армию на правом берегу Вислы, но русские отбились и ушли за Нарев. Бонапарт, не добившись успеха, отошел за Вислу и стал на зимние квартиры. Главнокомандующий фельдмаршал Каменский после недельного руководства войсками заболел и отбыл из армии. Оставленные без начальства генералы долго пререкались, кому командовать. Царь назначил командующим Беннигсена, недавнего победителя при Пултуске[112].

   В Санкт-Петербурге приболевший Платов пробыл не больше двух недель. Здесь его догнал рапорт Денисова, что на Дону, прочитав манифест о пожертвованиях на войну против Наполеона, собрали сто тысяч рублей. Платов хотел сообщить о том Императору, но Александр Павлович уже все знал.

   — Наказной атаман Денисов доложил мне, — сказал он Платову при их последней встрече. — Мы очень довольны Донским Войском. Сам Денисов из-за отсутствия навыков к письменной работе просится в действующую армию. Я слышал, что его очень отличал покойный князь Суворов. Такие люди будут нужны при армии. Денисов не боится французов, он бил их в Италии. Я разрешил ему отпуск для поправления здоровья, чтобы затем он выехал в Польшу к войскам. Подумайте, Матвей Иванович, кого поставить вместо него на Дону…

   — Генерал-лейтенанта Мартынова, — быстро сказал Платов, — надежный человек, Государь…

   — Как? Да, хорошо, — проговорил царь, чью речь невольно перебил Платов, — подумайте также, какую команду дать Денисову, чтоб достоинства этого славного воина не остались втуне, как только он поправится. А как ваше здоровье, Матвей Иванович? Мне говорили, что вы тоже нездоровы.

   — Польза Отечества заставляет забыть о хвори, — сказал Платов. — Я вполне оправился, Государь.

   — Стало быть, вы едете?

   — Еду, Государь…

   Перед отъездом Матвей Иванович был приглашен к Императрице Марии Федоровне.

   Угощая его китайским чаем, вдовствующая Императрица была, как и обычно, обворожительна…

   Она одна из всех знакомых Платову женщин могла так быстро создать непринужденную домашнюю атмосферу. Уставши от постоянной возни и грызни, Матвей Иванович чувствовал себя с Ее Величеством легко и уютно.

   — Что поделывает ваша супруга?

   — Да черт-те чего ей делать? Хворает, — брякнул расслабившийся Платов и, спохватившись, совсем по-мальчишески прикрыл рот ладонью.

   — Я хочу послать ей несколько новых туалетов, — продолжала Мария Федоровна, не замечая его смущения. — Мне прислали из Вены очень много, не сносить, — она улыбнулась. — Пусть носит Марфа Дмитриевна. Надеюсь, ей понравится.

   — Конечно. Если из Вены…

   — А как дела в Войске?

   — Интриги, матушка. Все бегают, интригуют, козни строят. Слух распустили, что я новый город начал строить, чтоб в случае чего отсидеться от регулярных войск. Черкасск-де ненадежен, а этот на горе, и вся местность простреливается. Все делают, чтоб меня с атаманства убрать. Воровать, изволите видеть, мешаю! Бесчестные люди, Ваше Величество! Нехорош я им, хотят другого, чтоб не мешал.

   — Я думаю, этого им не удастся, — тихо, но твердо сказала Мария Федоровна, и по тону ее Платов понял, что об этом можно больше не говорить.

   — Я хочу поделиться с вами своими заботами, Матвей Иванович, — так же тихо и твердо продолжала Мария Федоровна. — Спросить вашего совета и вашей помощи.

   — Да, матушка, конечно… — насторожился Матвей Иванович.

   — Сердце матери всегда неспокойно. Я не только верноподданная моего сына, но я еще мать. Вы знаете об этом скандале в нашей семье?

   Платов уже успел услышать, что молодой царь живет с некоей красивой полькой, женой Нарышкина, а царица, видимо в отместку, «загуляла» с каким-то кавалергардом, которого смертельно ранили кинжалом, — а кто ранил, неизвестно.

   — Нет, Ваше Величество, — ответил Платов. — Августейшая семья для меня… ну… в общем…

   — Я все понимаю. Вы благородный человек, Матвей Иванович, Да и Бог с ним, со скандалом. Меня волнует то, что Император — любезнейший мой сын — скоро тоже отбудет к армии. Вы знаете, Матвей Иванович, я никак не могу найти человека из наших старых верных генералов — я имею в виду настоящих, «екатерининских», — на кого можно смело положиться. Каменский оказался немощен…

   — Зверь, матушка! Зверь, не человек, — перебил Платов. — В последнюю турецкую компанию пленных на морозе водой обливал, а солдат, если не по его делают, — не токмо бил, но и кусал…

   — Вот видите… Я этого не знала. Но лучше этот, чем нынешние. Государь много доверял Кутузову. Я тоже знала Михаила Илларионовича с лучшей стороны. Но под Аустерлицем он оказался больше царедворец, чем военный. Он не смел указать Государю на невыгодность наступления. И теперь во главе армии поставили этого страшного человека. Я имею в виду Беннигсена. Вы знаете его?

   — Я был с ним вместе в Персидском походе. Ваше Величество.

   — Он страдает падучей болезнью и от этого возомнил себя новым Цезарем. Ни для кого не секрет, что мой супруг погиб от руки этого человека, но Государь, августейший сын мой, почему-то терпит его, и когда надо было выбрать между Беннигсеном и Буксгевденом, которого назвал своим преемником Каменский, выбран был Беннигсен. Это не дает мне покоя. Я очень боюсь за Государя, он неосторожен и он… не уступит. Особенно теперь, после Аустерлица. Он все равно поедет к войскам. И вот там… Погубивший отца, пожалеет ли сына?!.. Не вздумает ли он стать новым солдатским Императором?..

   — Ну уж!.. — всплеснул руками Платов.

   — Ах! Возьмите хотя бы Бонапарта! Все им просто бредят… Вы едете в армию, Матвей Иванович. Присматривайте там… Вы понимаете? Если вам будет трудно, то совершенно надежный человек там это — князь Багратион. Покойный Император очень отличал его. Обещаете ли вы мне, что в случае непредвиденных обстоятельств поддержите Императора, моего сына, и воспрепятствуете этому злодею Беннигсену?

   — Да. Крест на том целую.

   — Благословляю вас, Матвей Иванович. Поезжайте. Вызнаете материнское сердце. Если что-то случится, пишите прямо ко мне.

   — Слушаюсь, Ваше Величество.

   — А насчет вашего поста не беспокойтесь. Если будете писать на Дон, мой поклон вашей жене.

   — Счастлив буду, матушка…

   — Поезжайте, Матвей Иванович. Побейте Бонапарта и помните, я умею ценить верных людей.

   Перед самым отъездом в Стрельне нашел Платова генерал Краснов, герой Измаила, атаманивший в Бугском казачьем войске, а ныне отставленный, не то подсудимый, не то сдающий войсковые дела.

   — Матвей Иванович, забери меня, ради Господа Бога, с собой на войну. Чувствую, что охмуряют меня, как бы не залететь.

   Платову Краснов нравился. Он — один из немногих, кто к власти не рвался, готов был довольствоваться своей глухоманью где-то на Хопре. И офицер был исправный, храбрый.

   Пообещал Платов и просил, чтобы Краснова с ним к армии отпустили, но отказали ему: не сдал еще Краснов войсковые дела. Но и топить Краснова не стали, возымело действие платовское ходатайство. Отставили Краснова от службы и отправили на Дон.

   Поскакал Платов в Польшу, в места незнакомые. Зима в этот год выдалась непостоянная: то мороз, то оттепель, дождь и ветер. Дороги раскисли, расползлись, в Польше — одно сплошное море грязи. Дождик сек, как кнутом. Ветер хлестал. Унылые хмурые рассветы вставали за спиной спешащего на войну Матвея Платова, а навстречу вместе с низкими тяжелыми тучами наползал далекий орудийный гул.

   Из Польши Платов свернул севернее, в прусские леса и болота, к главной армии, которая двинулась бить растянутые французские корпуса поодиночке. Погода установилась, выпал снег, дорога пошла накатанная. На развилке дорог на Кенигсберг и Ландсберг он встретил растрепанные транспорты русской армии.

   Под Ландсбергом шел бой. Главнокомандующий Леонтий Леонтьевич Беннигсен встретил Платова радушно. Рассказал, что армия выходит из ловушки, которую ей расставил Бонапарт. Вовремя перехватили курьера к маршалу Бернадотту и с ним бумаги, из которых выяснили весь коварный план. Бонапарт, упустив добычу, напирал. Князь Багратион третий день сдерживал его с арьергардом.

   — Вы не представляете, любезнейший Матвей Иванович, — басил Беннигсен, оглядывая Платова с высоты своего громадного роста, — что за офицеров я имею в своем подчинении. Увы! Это не обстрелянные кавказские войска, с которыми мы ходили в Персию! Для ведения настоящей войны мне не хватает трех незначительных вещей: денег, продовольствия и войск. Вы представить не можете более дурного устройства армии, чем настоящее. Одна мысль утешает меня: французам немногим легче. Завтра или послезавтра нас догонит прусский корпус Лестока, и тогда мы дадим Бонапарту бой.

   Грохот нарастал. Багратиону приходилось туго. Его адъютант, лейб-гусар Давыдов[113], прискакал просить помощи: конницу в подкрепление арьергарда. Беннигсен хладнокровно бросил в дело пять кавалерийских полков.

   — Передайте князю Багратиону, что армия еще не разместилась на позиции, что батарейная артиллерия еще на подходе и не присоединилась к войскам, — распорядился Беннигсен. — Пусть остановится.

   Под вспыхнувший грохот, означавший, что Багратион остановился и сдерживает французов, Беннигсен и Платов отъехали к местечку Прейсиш-Эйлау, которое командующий велел занять крупным отрядом и оборону поручил генералу Барклаю.

   За Прейсиш-Эйлау, на широком заснеженном поле, выстраивалась к бою армия.

   — При армии восемь казачьих полков. Возьмите их себе в команду, Матвей Иванович. Завтра будет трудный день, но не думаю, что дело дойдет до триариев[114], — пошутил Беннигсен. — В генеральном сражении казаки обычно отдыхают.

   В сумерках бой докатился до Прейсиш-Эйлау. Барклаю не удалось остановить французов и дать Багратиону оторваться. Перестрелка и рукопашный бой покатились дальше по городу. Французы лезли отважно и сноровисто. Барклай, тяжело раненный в руку, был вынесен из-под огня. Багратион все еще держался, но пятился, сдавая улочку за улочкой.

   Беннигсен сам подвел от позиции к окраинам Прейсиш-Эйлау свежую дивизию и указал на нее выходившему из городка Багратиону:

   — Генерал, вот вам свежие войска. Город всего в семистах шагах от правого крыла нашей боевой линии. Его надо удержать.

   Багратион безмолвно слез с лошади, встал перед первой колонной присланной ему дивизии, так же молча дал знак. Колонны спокойно тронулись и втянулись в мигающий огнями выстрелов городок.

   — Ур-ра-а!!!

   Город был снова взят.

   Беннигсен, сдавший командование арьергардом Багратион и все другие начальники, оставив в Прейсиш-Эйлау гарнизон, уехали в местечко Ауклапен, лежащее в трех верстах за линией войск. Загорелись костры.

   Из-за Прейсиш-Эйлау подмигивали огни французского лагеря.

   Платов собрал всех командиров донских полков. Только успели поздороваться, как вновь в Эйлау начался бой, слышно было орудийную стрельбу и шум поднявшегося на ноги русского лагеря.

   Оказалось, что расположившиеся в городке русские войска с голодухи стали мародерствовать, гарнизонный начальник, чтобы собрать всех, велел ударить в барабан, на призыв пошли все, кроме отъявленных мародеров, позиции оказались оставленными, французы подкрались и ворвались в город.

   Поскольку, заняв город, французы нависли над правым флангом русской позиции, главнокомандующий, ругаясь, всю ночь перестраивал войска. Центр теперь занял место правого фланга, отведенного под прикрытие болот, левый фланг передвинули правее…

   В главной квартире Беннигсену советовали сняться и уйти, поскольку Прейсиш-Эйлау, ключ позиции, утерян, а с флангов подходили французские корпуса Нея и Даву.

   — Ваше Превосходительство! У нас есть семь часов ночи, мы успеем отойти верст на двадцать. Оторвемся и будем искать крепкую позицию у Домнау или Фридланда.

   Беннигсен остался непреклонен:

   — Нет. Мы будем драться здесь.

   Платов на отведенной ему квартире собрал полковых командиров. Явились трое Иловайских, Ефремов, Сысоев, Гордеев, Киселев, Малахов, Андреянов. Не было двоих Грековых, их полки с 4-й дивизией прикрывали перестроение армии.

   — Что вы тут делаете? — недоумевал Платов. — «Французы подкрались!» Ах, ты…!

   Он долго ругался, пока один из Иловайских не остудил его:

   — Чего ты шумишь на нас, Матвей Иванович? Тут воюют по правилам. Как дело до большой драки, нас убирают, вроде мы им под ноги путляемся. Европа!..

   На рассвете, так и не сомкнув глаз, разъехались по полкам.

   Казаков всех убрали во вторую линию и поставили уступом за обеими флангами. Впереди растянулись ровными рядами пять дивизий пехоты, еще две стали позади густыми колоннами, конница, разделенная равномерно на три части, стала за флангами и позади центра. Как только развиднелось, русские батареи ударили по оставленному городу. Французы отвечали. Сражение началось…

   Платов стоял возле Беннигсена на возвышенности неподалеку от Ауклапена, здесь же были Дохтуров, Багратион, Резвой и князь Голицын. Черные длинные линии войск резко выделялись на белом поле, временами налетал колкий и густой снег, Французы медленно развертывали силы вокруг города и растягивались все левее и левее. Справа, на пустынной болотистой равнине, мелькали лишь их стрелки да опасливо разъезжали редкие конные. Вся масса французов медленно, но верно обходила недвижно застывшие линии русских.

   Кто-то разглядел на окраине города, у кирхи, Наполеона и теперь показывал, — все смотрели на это место, как завороженные.

   Часа три уже били орудия. Резервы топтались, согреваясь на ветру. Беннигсен показывал и объяснял, что французы вылазками из города отвлекают наше внимание от левого фланга.

   Казаки, взятые Платовым в конвой, откровенно скучал:

   — Вчера весь день пьяных подбирали, и ныне, похоже, без нас обойдутся…

   Внезапно налетевшая метель заставила всех нагнуть головы. Весь мир укрылся за слепящей пеленой.

   «Ох, принесла тебя нелегкая, — думал Платов, прикрываясь перчаткой. — Эдак опять „подкрадутся“, а у нас глаза снегом забиты».

   Какое-то время как бы по инерции били орудия. Но реже, реже… И без того неподвижные русские линии застыли в ожидании. Изредка вспыхивала и быстро смолкала перестрелка справа, на болоте.

   — Ну, вроде сносит…

   Небо прояснело. Ветер снес снеговую тучу. Несколько мгновений армия безмолствовала, будто протирала глаза.

   — Французы!..

   — Где?!..

   — Да вот же!!!

   — Они атакуют!..

   Штабные наперебой подталкивали Беннигсена и указывали на густую колонну войск, возникшую прямо перед центральной русской батареей.

   Однако колонна не наступала, не рвалась вперед. В ней чувствовалась растерянность.

   — Да они заблудились!.. Метель…

   — Ваше Превосходительство, надо атаковать… — нашелся командовавший резервом Дохтуров. — Дмитрий Владимирович… — обратился он к командующему кавалерией князю Голицыну.

   Но впереди, не ожидая приказаний или поддержки голицынской конницы, центральная батарея, словно проснувшись, хватила картечью прямо в голову заблудившейся французской колонны, а пехота, смешав ряды, одной толпой побежала вперед, наставив штыки.

   — Ага! Увидели!..

   Невиданная по размерам рукопашная заколыхалась в поле перед городком Прейсиш-Эйлау.

   Князь Голицын потребовал коня. Из резерва, не дождавшись его команды, уже подходила на рысях кавалерия. Взбивая улегшийся было снег, она быстрее и быстрее понеслась к месту свалки.

   — Они бегут! Наша взяла! — радостно крикнул первый разглядевший. Французская колонна подалась, побежала, наши повалили следом. Где-то далеко рябил со своей конницей князь Голицын.

   — Коня! — приказал Платов.

   — Не извольте беспокоиться, Матвей Иванович, — остановил его Беннигсен. — Вашим казакам будет работа, когда неприятель начнет отступление.

   — Но надобно поддержать! Самое время атаковать, Ваше Превосходительство…

   — Эта стычка — случайность, совершенно мною не запланированная, — холодно ответил командующий. — Еще не все силы вступили в игру, и у нас, и у неприятеля.

   — Ваше Превосходительство, французская кавалерия!.. — прервал адъютант, указывая на снежное облако, стремительно нарастающее слева.

   — О! Их тысяч десять или более того… Взгляните, господа!..

   — Да, и сам Мюрат впереди, — сказал Беннигсен, вглядываясь в зрительную трубу. — Этакий таран! Хороши бы вы были сейчас в чистом поле с вашими казачками, Матвей Иванович…

   Платову невооруженным глазом было видно, как огромная, эскадронов в шестьдесят, махина на тяжелых немецких конях, расскакавшись, неудержимо приближалась к русским линиям. Остановились, сбились в кучки, кое-где побежали назад преследовавшие французскую пехоту русские солдаты, вот они повалились в снег, сбитые налетевшими лошадьми. По всей линии затрещала пальба. Но лавина кавалерии, отсвечивая железом кирас и медью шлемов, не замедлив хода, смяла первую русскую линию.

   — Ба-ба-ба-бах! — прокатилась стрельба по второй линии русских войск.

   — Кавалерию с флангов — сюда! — распорядился Беннигсен через плечо, и ординарцы, попадав на гривы лошадей, помчались в разные стороны.

   Гонимый французской конницей князь Голицын проскакал в толпе своей расстроенной кавалерии и укрылся где-то за резервами. Заметались, забегали позади возвышенности нестроевые.

   Французские кирасиры растекались меж двумя линиями русских войск и приближались к холму, где стоял Беннигсен и другие генералы.

   — Посмотрите, вон Мюрат!

   — Ишь, как вырядился!

   — Да, господа, славная кавалерия!

   Ба-ба-ба-ба-бах!.. — и первый ряд рослых гнедых лошадей тяжело повалился, взбив снежную пыль под самое небо.

   Французы замялись, закрутились, напоминая медленный, неповоротливый, загустелый водоворот.

   Ба-ба-ба-ба-бах!..

   — Конница! Наши!..

   — Ну, наконец-то!..

   Какое-то время пестрая масса коней и разномундирных всадников колебалась и колыхалась перед ощетинившейся штыками русской пехотой, и вот медленно, медленно, но быстрее и быстрее, как падающее дерево, французская кавалерия покатилась назад, не принимая атаки налетавшей с флангов русской конницы.

   Затоптанная, но поднявшаяся из снега первая русская линия мстительно палила вслед бегущим.

   Прикрывавшая отход команда оказалась зажатой меж двумя линиями. Всадники в высоких меховых шапках сцепились, закружились в рукопашной с подоспевшим казачьим полком.

   — Ага! Вот и наши! Чей же это полк? Не Киселева? Точно — Киселева, — узнал Платов.

   И вновь русская конница унеслась вслед за французами…

   — Ваше Превосходительство! Самое время начать общее наступление, — напомнил Дохтуров. — Я не вижу у них больших резервов…

   — Общее наступление? Благодарю покорно! С этим? — указал Беннигсен на изломанные ряды первой русской линии, которая никак не могла построиться после того, как по ней туда и обратно пронеслась лавина всадников.

   — Но надобно же будет когда-нибудь атаковать…

   — Надо. Я жду, когда Бонапарт выдохнется, и тогда атакую его корпусом Лестока, — объяснил Беннигсен и победно взглянул на маленького плотного Дохтурова.

   — Но Лесток еще не подошел…

   — Он подойдет, будьте покойны! Я все рассчитал.

   Войска выравнивали ряды, тащили в тыл раненых, русская конница прискакала обратно, пригнала пленных, бросили перед Беннигсеном несколько знамен с орлами на навершиях. Основные силы так и не сдвинулись с места.

   Еще часа полтора продолжалась неумолчная канонада. И упершиеся русские и оправившиеся после первых неудач французы осыпали друг друга ядрами, пробрасывались гранатами.

   Около часу пополудни перед левым флангом русской армии замелькали какие-то конные.

   — Ваше Превосходительство, к французам подходит подкрепление!

   — Где?

   — Вон, посмотрите… Вон, на холм поднимаются…

   — Он опередил меня, — пробормотал Беннигсен. — Но где же Лесток?

   Массы французской пехоты (потом стало известно, что это подошел корпус маршала Даву) перевалили через холмы и стали обходить левый фланг русской армии.

   — Поторопите Лестока, и пусть идет прямо сюда, — распоряжался Беннигсен. — Всю артиллерию с правого фланга — сюда. Я оставляю свои позиции на правом фланге, — несколько театрально объявил он окружавшим его генералам. — Князь Петр Иванович, возьмите войска из резерва и прикройте наш левый фланг.

   Багратион, бывший в тот день под командою Дохтурова, молча пошел к ждавшим его внизу ординарцам.

   — Нет, не время, генерал, — продолжал Беннигсен, увидев нетерпеливый жест Платова. — У нас еще есть вся возможность дождаться Лестока.

   Пока войска перестраивались, подходили батареи с правого фланга, и князь Багратион, недавний потемкинский ординарец, вел резерв спасать левый фланг позиции, французы выставили на занятых холмах орудия и ударили вдоль русской линии, пронизывая ее от крыла до крыла. Одно удачно пущенное вдоль фронта ядро могло уложить роту.

   Левый фланг русских попятился, стал поворачивать лицом к новому противнику, но тем самым подставлялся под центральные французские батареи, которые были немедленно умножены и усилили огонь. «Перекрестный огонь умножившихся батарей неприятеля пахал, взрывал поле битвы и все, что на нем находилось. Обломки ружей, щепы лафетов, кивера, каски вились в воздухе; все трещало и рушилось», — вспоминал очевидец, адъютант Багратиона.

   За всю свою жизнь Платов не встречал такого мощного огня.

   — Он не в артиллерии службу начинал, Бонапарт этот? — спросил Платов у кого-то из свитских, но тот, не расслышав вопроса из-за сплошного гула и грохота, лишь отрицательно покачал головой.

   Французы уже охватили фланг. Их стрелки мелькали в Ауклапене, где ночью была главная квартира Беннигсена.

   — Не пора ли выдвигать конницу, чтобы прикрыть отступление? — спросили Беннигсена.

   — Никакого отступления. Мы отражаем их. Поторопите Лестока.

   И все же левый фланг русских стал пятиться. Солдаты толпами и поодиночке отходили, сбитые огнем. Подведенный Багратионом резерв задержал натиск французов. Подоспевшие батареи зажгли Ауклапен, выкуривая из него настырных неприятельских стрелков. Но французские ядра продолжали низать боевые порядки, люди валились рядами, толпами…

   Через три часа этой отчаянной бойня адъютант доложил, что подходит прусский корпус Лестока.

   — Ну, наконец-то! Матвей Иванович, усильте пруссаков конницей. Передать Лестоку… А впрочем, я сам направлю его, — и Беннигсен со свитой поскакал к приближавшимся союзникам.

   Прусский корпус, усиленный казачьим полком, развернулся, как на параде, центр его состоял из прусского гренадерского батальона и специально приданного русского Выборгского полка. Во второй линии шла ухоженная прусская кавалерия.

   Пруссаки, русские, казаки одним дружным натиском смяли французский фланг. Боевая линия была восстановлена.

   — Наступать, Ваше Превосходительство! Надобно развить успех, они не устоят, — просили Беннигсена воспрянувшие духом генералы.

   — С чем? Мы израсходовали резервы.

   Короткий зимний день иссякал. Поле битвы опоясалось заревом горевших деревень, кое-где в тылу заблестели желтым теплым светом разложенные костры. Бой затихал сам по себе. Справа на короткое время вспыхнула перестрелка. Все встрепенулись, перепугались, но и там все стихло — опоздавший к сражению корпус маршала Нея не стал ввязываться в затухающее побоище.

   — А вот теперь, Матвей Иванович, ваше время, — сказал Беннигсен. — Ваши казаки — единственная команда, не расстроенная сражением. Вы останетесь на поле боя и прикроете отход армии к Кенигсбергу.

   — Может быть, надо подождать, Ваше Превосходительство? — предложил Дохтуров. — А вдруг Бонапарт сам отступит? У него потеря не меньше нашего.

   — Мы не можем строить свои планы, исходя из действий господина Бонапарта, — ответил командующий. — Мы отойдем к Кенигсбергу, прикроем эту столицу нашего союзника, прусского короля, и будем на готовой позиции ждать неприятеля. При неповоротливости и дурном устройстве нашей армии нам присущи оборонительные действия, но никак не наступательные.

   — Но Суворов…

   — Я не имел чести служить с Суворовым, — сухо ответил Беннигсен. — Распорядитесь об отводе войск на Мюльгаузен.

   Французы не преследовали. Два дня простояли они в Прейсиш-Эйлау, и лишь тогда их легкая кавалерия робко тронулась вслед за ополовиненной, но не побежденной русской армией.

   Платов и Багратион прикрывали отход своих в арьергарде. Они остановились в Людвигсвальде, дальше были Кенигсберг и море.

   С Дону подошли, наконец, набранные полки, теперь под рукой Платова их собралось более десяти, да еще на Нареве, в отдельном корпусе, были. 1 февраля русские решили прощупать оторвавшийся от главных сил французский авангард. Платов с полком Андриянова и граф Ламберт с регулярной кавалерией налетели на изнуренную переходами и бескормицей французскую конницу, опрокинули и нагнали, в прямом смысле, на скользкое, — отбросили на покрытое льдом озеро. Повалились французы рядами вместе с отощавшими лошадьми. Так и забрали два эскадрона лежащими. Эскадроны, правда, были небольшие, сабель по шестьдесят.

   Тем временем донесли лазутчики, что Бонапарт уходит от Эйлау за реку Пассаргу, на зимние квартиры. Наступать у русских все еще не хватало сил. Армия отъедалась вокруг богатого Кенигсберга. Послали по следу Платова с казаками, батальоном гусар и батальоном егерей. С того времени и начал он, Матвей Иванович, как писали о том современники, «свою европейскую репутацию».

   Французы, настигнутые на походе, отступали поспешно, из-за оттепели и бездорожья бросали обозы и лазареты.

   8 февраля прошли казаки заваленное трупами поле под Прейсиш-Эйлау. После битвы французы приказали местным жителям схоронить трупы, на худой конец сбросить в незамерзшее озеро, но дело так и не стронулось. Здесь, у Прейсиш-Эйлау, казаки отбили более тысячи раненых и больных русских пленных. А дальше, у Ламсдорфа, французских раненых и больных сотни четыре и с ними трех лекарей. На следующий день насели на французский арьергард у Дрейвенеца и так, не отставая, неделю гнали его до Гутштадта. Отрезая, спешиваясь, выкуривая врага из неудобных мест, взяли всего сотен шесть пленных да тысячи две побили. Сами потеряли убитыми двух офицеров и пятнадцать казаков, ранеными — побольше.

   Наполеон ушел за реки Алле и Пассарга в жалком состоянии. Конницы его Платов не боялся, смело нападал и бил, иногда и в лоб налетал. Полков с Дону подошло много — непуганых, дерзких, командиры привели их неплохие: сам Павло Иловайский, да с ним еще трое других Иловайских, два Сулина, Кутейников, Греков 21-й, Воронин, Белогородцев, Селиванов, Барабанщиков… Обложили Бонапарта, как кабана в камыше, тут бы его и дожать! Платов горячился:

   — Не давать ему, собаке, продыху, взять его за роги!

   За ратными трудами как-то незаметно забыл Платов о предостережениях императрицы Марии Федоровны. Насторожился, лишь когда Багратиона отправили из армии в Санкт-Петербург. Но штабные объяснили ему, что сделано сие из понятных соображений. Граф Толстой-де внушал Государю: Эйлауская битва якобы напрочь проиграна, и все из-за Беннигсена. Беннигсен же, узнав об этих происках, направил к царю человека, которому царь и весь царствующий дом безусловно доверяли, то есть князя Багратиона, с подробным и благожелательным рапортом о подлинных событиях под Эйлау.

   Приглядываясь и прислушиваясь, понял Платов, что ни в какие «солдатские Императоры» Беннигсен не стремится, Мария Федоровна преувеличивала, за мужа не могла ему простить, да и не пошла бы за Беннигсеном армия…

   То ли Беннигсен заметил платовскую настороженность и сам что-то заподозрил, то ли ему просто отрекомендовали Платова изначально, как человека Марии Федоровны, но, оставаясь вежливым и корректным, командующий Платову никакой отдельной команды, кроме казаков, не давал. Подсчитал Платов, что по старшинству в генеральском чине он после самого Беннигсена, командующего, второй в армии человек. Однако авангард или арьергард, к которым Платов был постоянно пристегнут, подчиняли то Багратиону, то Маркову, и Платов вынужден был им, младшим в чине, подчиняться.

   И еще преследовали русскую армию новые напасти. Оторвавшись от богатого Кенигсберга и пройдя опустошенную и нами и неприятелем территорию, где даже крысы подыхали с голоду, войска терпели во всем страшную нужду. Ни хлеба, ни соли не было, выдавали сухари, но гнилые и ничтожно мало. Солдаты резали на куски и варили воловьи кожи, служившие до этого покрытием для шалашей. Участились побеги. А кроме всего, вновь восстали поляки. Французы и местные паны формировали из повстанцев правильные полки и дивизии, называемые «легионами». В феврале польские войска появились под Данцигом, вторая повстанческая дивизия под командованием Зайончека устремилась в стык между русской армией в Пруссии и отдельным корпусом, стоявшим за Наревом. Свежая польская конница — не чета изнуренной французской, — бойко месила снег и грязь, грозила разрезать русские войска на две части.

   В самом конце февраля Платов с десятью полками казаков, павлоградскими гусарами и батальоном егерей был переброшен на юго-восток, в леса и болота, сдерживать поляков и прикрыть сообщения русских войск в Пруссии и за Наревом. 2 марта он занял Пассенгейм, который сделал своим главным опорным пунктом.

   Началась привычная война, война разведок, набегов, ночных налетов. Спать приходилось вполглаза. Поляки, от рождения настырные и храбрые, дрались на своей земле и не уступали донцам ни в хитростях, ни в отваге. Платов даже дело возбуждал о записи в казаки польских шляхтичей, которые захотят того, очень уж они ему своей удалью понравились.

   И все-таки подсидели поляков. 13 марта под Малгою выманили из боевых порядков уланский полк Домбровского и растрепали его, полковника графа Стоковского взяли в плен.

   Не только полякам доставалось. Правый фланг платовских позиций выходил на корпус Даву, левый — на корпус Массена. Этим от казаков тоже перепадало. Под Ортельсбургом разбили французских драгун, 25-й полк, взяли полковника Марбефа, девять офицеров и двести восемь рядовых.

   И все бы ничего, но явился на службу Адриан Денисов и попортил Платову настроение.

   Сперва Денисов, как и положено, явился к командующему, Беннигсену, и тот через дежурного генерала Денисову передал, что знает о трениях среди донцов, что «Платов не с лучшей стороны к Денисовой фамилии расположен», и предлагал возглавить казачьи полки в другом корпусе, либо за Наревом, либо в главной армии. Денисова заело. «Но как я всегда считал себя правым перед моим начальником, то рассудил, что лучше ехать к нему прямо, дабы не дать ему повода к большей ненависти, что и объяснил Беннигсену», — писал потом Денисов. Беннигсен это решение одобрил и отправил Денисова к Платову.

   Настропаленный Денисов явился, и хотя Платов встретил его «с довольным уважением», решил — «должно мне быть осторожным».

   Настрой Денисова, конечно же, передался Платову. Сначала Платов пообещал, что даст Денисову полк убитого Карпова, но не дал, держал Денисова без команды. А Денисов, естественно, стал примечать, что Платов «находил случай в разговорах своих мне сделать неприятность». А сам Денисов якобы все это «терпел без грубости, стойко». Но не вытерпел. Положение его было двусмысленно: генерал-майор без подчиненных при генерал-лейтенанте, что-то вроде заместителя, — но официально должность эта не была оформлена, и не полагался Платову заместитель. Заявил Денисов Платову:

   — Ваше Превосходительство не так разумеет мой приезд в армию, что я хочу быть его правой рукою и служить со всегдашнею моею честью и усердием.

   Говорили они, подражая русским барам, но без должного навыка, получалось несколько коряво. Платов ответил:

   — Я в том уверен и дам вам три полка.

   — Если вы хотите видеть во всем блеске славы донских казаков, то подчините мне тридцать полков, — заявил Денисов.

   Платов это понял как намек: подчини мне все полки, и я дам вам славу во всем блеске, а под вашим, платовским, руководством слава пока не блещет.

   — Я столько полков не имею, — ответил Платов. — А притом и другие генералы есть, которым также надобно вверить полки.

   В общем, не дал, еще месяц промурыжил.

   В середине апреля прибыл в заграничную армию царь с гвардией, стал раздавать награды. И здесь неприятность. Всем награды, как награды, а Платову бриллиантовые знаки к ордену Александра Невского.

   — Это что? Насмешка?

   Решил царю писать. Адъютант, к Платову приставленный, кавалергард Левашев, отговорил:

   — Вы бы, Матвей Иванович, графу Ливену сначала написали. Он за военное ведомство отвечает, через него наградные документы к Государю попадают.

   А представлял к наградам вообще-то Леонтий Леонтиевич (Беннигсен)…

   — Ладно, — решил Платов, — садись, пиши!

   Начал осторожно:

   — Напиши, что получил я почтеннейшее и приятельское письмо от него, от графа Ливана, с поздравлениями, что награжден этими самыми алмазами, и за письмо это благодарен. Принял я эти алмазы как должно, ибо есть божественная пословица: «Всякое Императорское благоволение свято».

   Левашов споткнулся на «божественной пословице», но написал точно.

   — Пиши дальше, что такая у меня неприятность: из подчиненных никто меня с этой наградой не поздравил, а все показали уныние. Стыдно мне перед Войском! Я с малых лет на бриллиантовые украшения не сроден, и все Войско Донское подтвердит. Я знал, что главнокомандующий представление посылал, и надеялся… ну… на «Георгия» второй степени… или там…

   — Ого! — невольно вырвалось у Левашова.

   — Пиши, пиши… Царь-то и за меньшее другим давал! Нет, не «царь». Пиши: «Государь и за меньшее другим давал…» Я ж много совершил!.. Пиши: «Видно Государь не знает, не доложили ему…» Я ж с французов гордость и дерзость сбил! Был в снегу, два месяца квартиры не знал!.. Напиши, как мы их авангард разбили и до Прейсиш-Эйлау гнали, про раненых, что отбили, про Ламсдорф… Там бой с ихним арьергардом был… До Гутштадта шел и пищи не имел!.. Сколько бил, не упомню, да и не было времени примечать. Так и напиши. Да… А только знаю, что пленных взял сто офицеров и три тысячи остальных. Одну пушку… Так? А под Ламсдорфом — орла. Про 25-й драгунский напиши, про полк Домбровского… На прах, мол, истреблен. Пленным счет потерял…

   Он встал и прошелся:

   — Нет, я вам докажу… Пиши: «Скромность моя долго удерживала меня говорить, кто его, неприятеля, довел до такой крайности… После Прейсиш-Эйлау уже десять боев было, не считая мелочей. Кто их бил и гнал?» Пиши: «Неприятель это знает и скажет истину, и Европе будет известно…» Ты напиши: я чего боюсь? Я боюсь, что дух упадет, если подчиненных не наградить. От Иловайского и до последнего хорунжего, у всех упадет. Да мы в пехоту врезались и разбивали! Когда это бывало[115]? Скажи пожалуйста! Как еще его бить, чтоб награды нам давали? За Прейсиш-Эйлау всем дали… Разве я на оном не был?! А две колонны, которые вырезали? Он что, не знает? Так пленные лучше скажут, кто сказанные колонны резал и какое войско. А адъютанта маршала Нея кто взял? Одни за одно дело по две награды получили, а я за многие дела при одних алмазах останусь?! Пиши: «Почему я так несчастлив, и не могу милостями Императорскими равняться с прочими, кои прежде удостаивались и всегда будут удостаиваться, а я буду как будто недостойный, и могут помыслить другие, что я не понимаю или не чувствую…» Написал? Давай, подпишу, и отправляй. Нет, погоди! Вспомнил! Пиши еще: «Прежнее мое сокрушение: князю Цицианову дали старшинство в чине, а мне нет. А я просил в 803-м году! Здесь в армии все меня службою моложе, я не в претензии против командующего, он один старше, а на других мне больно смотреть, потому, когда я служил генерал-майором, из них старшие теперь были только бригадирами тогда, а другие полковниками и подполковниками. А теперь еще к сердцу моему и к болезни моей прибавилось новое сокрушение». Написал? Давай, подпишу, и отправляй…

   — Надеетесь, Ваше Превосходительство, что «Георгия» второго класса дадут?

   — Должны дать, — немного успокоившись, обнадежил Платов. — Сразу, конечно, не дадут. Но мы тут еще в одно местечко напишем…

   И зимы вроде суровой не было, и весна припоздала. Навалились весенние хлопоты — хорошо, что боев больших не было. Выделял Платов деньги на муку и на уксус: боялся, что напьются казаки весенней мутной воды, животы у них схватит — надобно квас делать или в воду уксус добавлять. Особым приказом запретил пикетам по житу ездить — на то стёжки есть. И так голодно, а еще и молодые хлеба потопчут…

   В начале мая приехал к нему вернувшийся вместе с царем князь Багратион:

   — Матвей Иванович, мне письмо пришло из Санкт-Петербурга, есть в нем и для тебя приписка. Кланяются тебе.

   Платов расчувствовался, Багратиона обнял.

   — От Ее Величества приписка? — спросил тихо.

   — От Ее Величества и от Великой Княжны Екатерины Павловны.

   Прошли времена, когда был Багратион у Потемкина в ординарцах, сама Императрица с дочкой ему пишут. Высоко взлетел! Платову приписка, а письмо — Багратиону.

   — Спасибо, Петр Иванович! Уважил. Не забыл старика. Будешь писать…

   — Да, конечно… Но… Матвей Иванович, ты бы сам написал. По-дружески советую.

   Был Багратион в случае, добр и счастлив. И в каком случае! Обнялся с Платовым и уехал. А Платов сел царице писать.
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    Глава 16

    НЕСЧАСТНАЯ ФРИДЛАНДСКАЯ КАМПАНИЯ
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«Всемилостивейшая государыня!..»

   Сообщал Платов, что получил он известие о ее высочайшем к нему благоволении, узнал о том от князя Багратиона. «…Спешу яко подданнейший принесть за таковое Ваше Императорское Всемилостивейшее напоминание обо мне подданическую душевную и всенижайшую мою благодарность. Прошу Всевышнего, чтобы благословил меня лично удостоиться за толикую милость ко мне Вашего Императорского Величества, пасть к стопам Вашим.

   Всемилостивейшая Государыня! благословением Твоим, которым Вы Всемилостивейше удостоили меня при отъезде моем в 15 день генваря, доехал я за границу к армии в рассуждении нездоровья моего поспешно, прибыл накануне Прейшь-Эйлауского достопамятного сражения…» Далее описывал он, как бил французов и как пленным счет потерял. «Гордость, а больше дерзость французов выбита из головы их. Доведены они до изнурения. Кавалерия их дерзкая донскими казаками вся истреблена, а, пехоты они потеряли много и много…» Один раз упомянул в письме Беннигсена, назвав его просто «командующим», мол количество взятых казаками пленных командующий знает, к которому их отправляли. Упомянул о приезде в армию царя: «И так зимняя кампания хвала Богу кончилась удачно. Государь Император к нам в армию прибыл. Благослови Господи! начинаемую весеннюю и летнюю кампании кончить вящшим успехом.

   Осмеливаюсь всеподданнейше принесть всенижайшую мою благодарность Ея Императорскому Высочеству великой княжне Екатерине Павловне, за милостивое Ея обо мне напамятование, которое я имел щастие удостоиться слышать чрез князя Багратиона». Теплое вышло письмо, почти домашнее, хотя и прогибался он с титулами и «верноподданничеством». Мол, все помню и знаю, и о намерениях Багратиона относительно Екатерины Павловны мне известно.

   Поблагодарив еще раз за высланную корпию, чтоб раненых казаков перевязывать[116], подписался:

   «Всемилостивейшая Государыня,

   Вашего Императорского Величества верноподданнейший Матвей Платов».

   
Весеннюю и летнюю кампании начинали с большими надеждами. Перебрасывали Платова с казаками опять в главную армию. Намеревался Беннигсен окружить и разгромить выдвинувшийся вперед французский корпус маршала Нея.

   Тут снова явился Денисов:

   — Матвей Иванович, я после нашего разговора месяц уже назначения жду… Я царю жаловаться буду! Или дай мне казаков в команду, или отпусти домой, на Дон!

   Платов, словно только что Денисова увидел, удивился:

   — Вы, Адриан Карпович, недовольны, верно, потому, что не видите у себя команды? Но я в этом не виноват: я требовал полки из других корпусов. Опять же много казаков у меня разные начальники забрали, держат их на посылках. Тому десять, тому десять… Ладно, дело поправимое. Письмоводитель! Пиши приказ — дать генерал-майору Денисову 6-му три полка…

   24 мая русские пошли в наступление. Платов со своими полками прикрывал движение, наблюдал за корпусом Даву. А вот Денисов, получив три полка, кинулся отличаться, прорывать и отрезать. Ох, бедный маршал Ней!

   Французы за рекой Алле стояли спокойно, русских не ждали, хотя и укрылись шанцами. Сто пятьдесят казаков при полковнике Василии Ефремове подобрались по болотистому берегу к самой реке и стали их из ружей на выбор «щелкать», а потом половина разделась, вплавь кинулась через реку и ударила в дротики. Шанцы захватили и десять пленных взяли. Подошел корпус князя Горчакова, навел понтонный мост, Денисов первым махнул на ту сторону и повел полки через лес к городу Гутштадту. Там встретил французскую кавалерию, дерзко на глазах у нее перешел через ров, ограждающий город. Французы кинулись было в атаку. Денисов их встретил:

   — Ребята-молодцы, в дротики! Погнали французов…

   Вторая колонна кавалерии вывернулась навстречу, погнали и ее, вогнали в промежуток меж деревней и французской пехотой; прикрываясь французской кавалерией от огня французской пехоты, сами проскочили и — пошли по тылам. Весь день французов гоняли, пока не свалился Денисов в изнеможении на землю, а Ефремов и дальше гнал и разил. Англичанин Вильсон, увязавшийся за казаками, только руками разводил:

   — О-о-о! Итс импосибел!..

   Вернулся Ефремов:

   — Конных человек двадцать ушли, а дальше пехота стеной стоит, тысячи две — две с половиной…

   — Пошли к Платову за подкреплением!.. Пока ждали, подсчитали потери и трофеи.

   — Полковник — один, подполковник — один, майоров — два, — загибал пальцы Ефремов, — офицеров… этак… три-четыре…

   — Не понял.

   — Да один, похоже, ноги протянет.

   Был Ефремов из простых, атаманскому семейству только однофамилец, и рассуждал просто:

   — Рядовых под сотню и одного генерала раненого кинули…

   — Как это «кинули»?

   — Да он все равно раненный. Помрет — ни представить его, ни выкупа за него содрать…

   — Потери?

   Один из полковых, Степан Сулин, был тяжело ранен в ногу пулей, терял от боли сознание, и видно было, что долго не протянет.

   Подкреплений от Платова не дождались. На пехоту французскую, твердо стоявшую, не полезли. Перед ночью ушли назад, поближе к главным силам.

   Платова Денисов нашел в каком-то домишке, писавшим при свече донесение.

   — Что дальше делать, Матвей Иванович?

   Платов поморщился и продолжал писать.

   Денисов, уверенный в своем праве, сел на стул и стал ждать. Ждал с полчаса. Прибыл граф Строганов, волонтер, царский друг, ему Платов из громадного уважения свой Атаманский полк в тот день отдавал в подчинение.

   Стал Строганов, не разобравшись, Денисова хвалить, рассказывать, что из взятых Денисовым пленных есть молодые люди очень хороших фамилий.

   Платов, которому по диспозиции не дали сегодня подраться, слабым голосом сказал:

   — Благодарю тебя, Адриан Карпович. Чаю хочешь? А то могу и пуншем угостить. Хочешь? Чего тебе?

   — Я слаб здоровьем, — сказал Денисов. — Мне покой необходим. Что дальше делать?

   — Что делать? Иди да лагерем становись. Что тебе еще делать?

   — Позвольте засвидетельствовать Вашему Превосходительству мое нижайшее почтение, — клюнул носом Денисов, гордо распрямился и, громко топая, вышел.

   Нея в тот день так и не окружили. Северная обходная колонна барона Фон-дер Остен Сакена не вышла в назначенное время к нужному месту.

   На другой день на Нея снова насели, князь Багратион очень напирал. Денисов все норовил в тыл зайти. Генерал Раевский с егерями по лесам французам жизни не давал, все бегом да бегом.

   Маршал Ней, сам парень не промах, эльзасец, службу начинал в гусарах, подраться большой любитель и умелец, не выдержал, бросил раненых, бросил часть обозов, свои экипажи тоже, между прочим, бросил и ушел с пехотой и артиллерией к Бонапарту за реку Пассаргу.

   Вслед за Неем, но южнее, вышли к Пассарге казаки Денисова. Французы, укрывшись за рекой, успокоились, с пренебрежением открыто разъезжали. Денисов, пока они не опомнились, отобрал по тридцать-сорок храбрейших из полков, к каждому приставил по пять пеших с ружьями, двух офицеров назначил. Расседлали храбрейшие лошадей, сами разделись, пешие их седла на руки взяли. По знаку все бросились через реку. Пешие, оставив седла, рассыпали цепь, а конные мигом заседлали и — в атаку, с французов спесь сбить. Денисов аж прослезился. Вернулись без потерь, семерых пленных привели.

   Два дня стояли у реки, наездничали. Иловайский 9-й за реку плавал со своими и пушку отбил, есаул Тарарин с казаками из французской цепи арканами шестерых стрелков уволок, двести атаманцев с майором Балабиным за рекой артиллерийский обоз захватили и взорвали… В общем, раздразнили Бонапарта, пошел тот вперед всей своей силой.

   Стали русские отступать. Авангард опять превратился в арьергард. Тут и про Платова вспомнили, вызвали со всеми полками прикрывать отступление. Денисова, чтоб не раздражал своим видом, Матвей Иванович отослал правее, на связь с корпусом Каменского, который отступал от Данцига, а сам с Багратионом, Марковым и Багговутом прикрывал отход по лесам и болотам на тот же Гутштадт и далее, на Гейдельберг.

   Французы под началом Бонапарта напирали жестоко, охватывали, назойливо по лесам шныряли, стрелки их жалили из чащи огнем и разбегались, чтоб вскоре снова откуда-то ужалить.

   Бонапарт забирал севернее, хотел глубоким обходом от Кенигсберга отрезать, в сплошные болота загнать. Увидел Платов, что главный удар по Денисову приходится. Хочешь не хочешь, а поскакал туда. Прибыл вечером:

   — Как у вас тут?

   — Не успеваем поворачиваться.

   За два прошедших дня дрался Денисове напиравшими французами несчетно. Присоединил он к своим трем полкам еще пять, уходивших вразброс и потерявших друг друга из виду. Соединил новые пять полков в одну вторую линию, со своими тремя несколько раз французов опрокидывал, а в случае нужды ко второй линии откатывался. Два полка прусских драгун вместе с казаками дрались, Денисов их генерала по-французски уговаривал на разные рискованные дела, но немец дрался расчетливо, в авантюры не лез. Под конец успели схватиться с французскими латниками. Выехали те и, уверенные в себе, пошли в лоб через ручей, прямо на Денисова. Знали по опыту, что казаки фронтальной атаки кирасирской не выдерживают. Но, переправляясь и разгоняясь, потеряли французы строй, да и мало их было, эскадрона два, не больше. На нашей стороне ручья их окружили и, как ни ломались, ни гнулись пики о французские латы, больше половины кирасир положили лоском. Только и смогли французы расходившегося донца артиллерийским огнем отогнать.

   Выслушал все это Платов и остался с казаками на ночь, а утром стояла перед казаками французская армия, готовая к бою, и надо было ее задержать.

   Выехали донские генералы, оглядели местность.

   — Вон, на левом фланге неприятеля… этот самый… пункт. Взять и удержать!

   — Разве приказано начать сражение? — удивился Денисов.

   — Нет, но этот пункт надобно занять.

   — Французы никак того не потерпят, они там в минуту меня атакуют, — стал объяснять Денисов. — Чтобы пункт удержать, пехота нужна.

   Платов же знал, что французы конницей деревню атаковать не будут, дождутся пехоты, а это — время. Ничего он Денисову на его возражения не сказал, и Денисов также молча поехал исполнять приказания.

   Французы, обжегшись вчера с конницей, напирали на Денисова пехотой, а он от них шагом отступал на расстоянии выстрела.

   Подошли к тому самому ручью, где кирасиров побили, там казаков Платов встретил:

   — Ручей не переходить, держаться!..

   — Отважность Вашего Превосходительства чересчур велика, — язвительно сказал Денисов. — Впрочем, слушаюсь, исполню в точности.

   Собрал он своих полковых командиров.

   — По велению атамана — за ручей не уходить, держаться.

   Встали полковые командиры плечом к плечу с Денисовым, стали прикидывать:

   — У них пушек штук десять. Главное — не дать пристреляться.

   — А коли так, то лучше нам самим их атаковать, — решил Денисов. И командиры, подумав, тоже это за лучшее сочли.

   Французы не ждали. До тысячи их шло лесом, огибая поляну, на которой перед ручьем стояли денисовские полки, человек пятьсот пеших, развернув строй, шли прямо через поляну, да конных человек триста с артиллерией позади пехоты виднелись.

   Приказал Денисов Ефремову атаковать прямо, а Астахову рассыпать полк в лаву и стать против леса, сам же с третьим полком стал позади Ефремова в резерве.

   Подвела французов храбрость. Кавалерия их, обскакав пехоту, налетела на Ефремова. Ефремов с места во весь опор в дротики на них ударил, опрокинул, погнал за пехоту.

   Тут из леса французы высыпали: трах-бах! Обошли…

   Астахов, не смущаясь, велел «загичать» пострашнее и во весь конский мах — вперед, в дротики. Французы не выдержали, шарахнулись обратно в лес, только штаны белые меж стволами мелькали.

   Так все это быстро вышло, слаженно и лихо, что Денисов сам удивлялся и, пав на колени, возблагодарил Бога.

   Платов все видел, решил, что Денисов и сам продержится, забрал «приблудные» пять полков и сам пошел левее, на другой дороге неприятеля отбивать. Денисову же прислал своего зятя (за всеми этими делами он успел дочь Анну замуж отдать), Константина Харитонова, чтоб поблагодарил казаков и самого Денисова от имени атамана.

   Французы, отбитые на всех дорогах и тропинках, в тот день наступали медленно, но после полуночи прискакал гонец с известием, что Бонапарт обошел русских по другому берегу реки Алле, и идет бой за город Гейдельберг и переправы.

   — Эдак нас, чего доброго, и отрежут!..

   Велел Платов сообщить обо всем Денисову и срочно бежать к Алле, переходить ее вброд.

   На рассвете Денисов переправился через Алле и присоединился к Платову. Но к сражению за Гейдельберг казаки не успели. Беннигсен отступил на Бартенштейн, и французы его по правому берегу особо не преследовали. Зато по левому берегу, оставленному Платовым и Денисовым (и Беннигсен, опасаясь, как бы не разрезали армию, все войска оттуда увел), устремились французы, обгоняя русских, к Кенигсбергу.

   Следующая неделя решила всю войну. Обе армии, французская и русская, растянувшись на походе, спешили к Кенигсбергу по обеим берегам реки Алле. У городка Фридланд передовые части увидели одиноко стоявший французский корпус (Наполеон их всю войну как бы подставлял поодиночке, чтобы спровоцировать русских на атаку и накрыть всеми силами), стали собирать растянутые части, выбили французов из городка, перешли, кто успел собраться, за Алле. Беннигсен в тот день болел, дежурный генерал Эссен 1-й и генерал-квартирмейстер барон Штейнгель, обозревавшие позиции, были контужены одним ядром. Приказаний целый день никто не отдавал. Тут-то Наполеон и нагрянул. Маршал Ней, «рыжий лев», которому всю зиму и весну не везло, во главе таранной колонны врезался в русские войска, перемешал их боевые порядки. Подкатили французы пушки на картечный выстрел, ударили в упор…

   Платов, шедший в арьергарде, поспешил на звуки сражения, но помочь ничем не мог. Отступала избиваемая армия из-за Алле по горящим переправам. Кто командует — непонятно. Навстречу отступающим переправляться или броды искать? Пригляделся, что на том берегу творится: нет, уже не поможешь…

   Началось отступление на Тильзит. Опять Багратион и Платов оказались в арьергарде. И даже не любивший Платова Денисов в своих воспоминаниях писал позднее, что атаман, «где нужно, сам успевал быть», храбро отражал неприятеля, «почти не сходил с лошади и всюду без упущения времени являлся».

   Пригнали ему на поддержку каких-то башкирцев. Те пускали в неприятеля тучи стрел, но французы только потешались и называли азиатов «амурами».

   7 июня армия оставила Тильзит, перешла по мосту на другой, русский, берег Немана. Платовские казаки перешли последними и зажгли мост, составленный из судов. В тот же день появились французские парламентеры с предложением мира.

   Велено было собрать все казачьи и иррегулярные войска и расположить прямо на заливных лугах Немана напротив сожженного моста, чтоб табор этот скрыл от французов остальные наши войска и показал им обилие легкой нашей конницы, которую неприятель научился ценить.

   Через казачий лагерь проезжали переправлявшиеся туда и обратно парламентеры — русские и французы. Русский покатый берег был виден как на ладони, оставленный, высокий, с Тильзитом на хребте, нависал над рекой, и ничего нельзя было понять, что у неприятеля происходит.

   Посреди реки французские саперы стали строить плот, на плоту — павильон.

   Специальная команда очистила ближайшую к табору крестьянскую усадьбу — Обер-Мамельшен-Круг. Усадьба была пуста, разорена, и даже солому с крыши унесли для шалашей и на корм лошадям. 13 июня утром в усадьбе остановился Император Александр, едущий на свидание с Бонапартом.

   Платов сопровождал Императора от главной квартиры, которая находилась в Амт-Баублене, и вместе с другими ждал в раскрытой усадьбе на берегу Немана, когда покажется Наполеон.

   — Едет, Ваше Величество…

   Царь встал и неторопливо вышел из горницы. Под кавалергардским конвоем переминались и отмахивались хвостами от мошкары рослые гнедые кони. Свита толпилась, некоторые любопытные, обогнав всех, высыпали на берег и разглядывали показавшегося Бонапарта с его многочисленным окружением.

   Александр, брат его Константин Павлович, Беннигсен, граф Ливен, князь Лобанов, министр иностранных дел Будберг и командовавший гвардейской кавалерией Уваров сели в барку и отплыли к павильону. Платов остался на берегу в толпе генералов и придворных, у которых глаза разбегались: одни смотрели на плот и встречу двух Императоров, другие оглядывались на оставленного на берегу прусского короля, который совершенно безмятежно наблюдал за барками и павильоном.

   На следующий день вновь произошла встреча, и на сей раз Государь взял с собой новых людей и с ними Платова. Он был представлен Наполеону. Наполеон окинул его быстрым взглядом. В ответном платовском взгляде не было восхищения, привычного Бонапарту. Было любопытство: «Ясно, что проходимец, но отчего тебе так везет?» Наполеон молча пошел дальше.

   — Чем-то я Его Величество напугал, — усмехаясь, рассказывал потом Платов, — Почему я ему страшным показался? Проскочил, слова доброго не сказал, хотя бы через толмача… И я его толком не рассмотрел. А надо бы…

   Французы очистили половину Тильзита. Александр со свитой и частью своей гвардии переселился туда. Начались визиты и смотры.

   Устроили смотр и казакам. Тут уж Платов «показал товар лицом». Александр и Наполеон стремя в стремя, Платов чуть позади наблюдали за эволюциями полков и сотен. Вокруг теснилась перемешавшаяся свита обоих Императоров. Платовское окружение и вся прижившаяся в Атаманском полку родня сбились тесно, следили, чтоб никакой порухи, никакого сокрушения Матвею Ивановичу не произошло, поглядывали на французов, как на главных инспекторов. Французы тоже не праздно собрались, преобладали кавалерийские начальники, смотрели хмуро, внимательно, каждый вольт, каждый прием подмечали, тихо переговаривались. Главный их кавалерийский начальник, принц Мюрат, рослый красивый мужчина, но с бабьей пышностью одетый, полные губы свои покусывал.

   Ротмистр Левашов, взятый Платовым в адъютанты, прислушивался к французам, также тихо своим переводил:

   — Вот тот, с усиками, Лассаль, говорит, что в казачьем полку нет ничего интересного и поучительного, кроме самого казака. В выездке и владении оружием, говорит, никто не сравнится. А если полк в чистом поле, то он со своими гусарами из любого положения готов опрокинуть…

   — Кого опрокинуть?

   — Любой казачий полк.

   — Вот собака!

   Калмыки, башкиры и кое-кто из казаков поскакали и на скаку из лука стрелы стали пускать. Бонапарт оживился.

   — Император Наполеон говорит, что даже в Египте не видел такой меткости, — обернулся к Платову Император Александр. — Он спрашивает, сколько времени уходит на подготовку такого стрелка.

   — Да мы их, Ваше Величество, не учим, сами такие рождаются, — не нашелся перед царем Платов. — Многие, значит… того самого… упражняются… Да я и сам могу…

   Александр, улыбаясь, сказал что-то Наполеону, и они оба с любопытством обернулись к Платову. Наполеон, кривя в недоверчивой усмешке губы, пригласительным жестом указал Платову на поле.

   — Вот черт… Назвался… Ну да ладно! Ребята, дайте мой лук!

   Пока бегали за луком, Наполеон что-то горячо говорил Александру, указывая на Платова и на казаков, улыбался. Александр тоже улыбался, но сдержаннее, один раз отрицательно покачал головой.

   Принесли лук. Платов выехал, пробную засадил в мишень с места, придавил коня коленями и на рыси — вторую, а с намета — третью. Туп! Туп! Туп! Сдерживая горячащегося коня, подъехал к Императорам. Наполеон, сверкнув глазами, протянул руку в сторону свиты, в нее вложили шкатулку.

   — Его Величество Император Наполеон просит тебя, Матвей Иванович, принять этот подарок, — сказал Александр.

   — Благодарю Его Величество. Весьма обязан, — ответил Платов, принимая шкатулку и здесь же ее рассматривая. — Ишь ты, портрет! Спасибо, буду помнить.

   Наполеон, которому будто только что все стало ясно, нетерпеливо заерзал в седле, что-то с улыбкой сказал Александру и решительно оглянулся на свиту.

   — Отбывают… Отбывают… — прошелестело в толпе. Французский Император, клонясь вперед и выглядывая из-за Александра, что-то сказал Платову, приветственно помахал рукой в белой перчатке и тронул рыжую арабскую лошадь. Засуетилась и тронулась свита, так что никто не перевел последних слов Бонапарта.

   Главный французский кавалерист, принц Мюрат, проезжая, попридержал коня, окинул Платова оценивающим взглядом, как бы прикидывая, справится ли один на один. Были они одного роста и сложением схожи, но Мюрат, конечно, много моложе и одет гораздо пышнее. И Платов его также оглядел. Француз, видно, был парень не злой, подмигнул доброжелательно и дальше поехал.

   Еще один маршал задержался. Платов, наблюдая за Наполеоном, его имени не расслышал.

   — Его сиятельство спрашивают, — переводил Левашов, — как вы, Матвей Иванович, оцениваете французскую кавалерию. Его сиятельство сам в ней службу начинал.

   — А черт его знает. Скажи что-нибудь не обидное…

   Маршал, заметив, что Платов все еще наблюдает за Бонапартом, спросил, как нравится атаману Император Наполеон.

   — Лошадь под ним дюже добрая, — уклончиво ответил Платов и, чтоб отвязаться, добавил: — Скажи ему, что польская конница лучше ихней. Ну, адью, мусье!

   Маршал, молодой, но лысый, улыбнулся, услышав знакомые слова, приветственно вскинул руку, показывая пустую ладонь.

   — Прямо древние римляне, — усмехался потом Левашов, — приветствие римское, прически римские.

   — А чего это Бонапарт напоследок сказал, когда уезжал?

   — Сказал, что если б был у него полк донских казаков, то он прошел бы весь мир.

   — Ишь, паскуда! Издевается! — вздохнул Платов.

   — Почему? — опешил Левашов.

   — Ему б один полк, он бы мир прошел! А у меня их до черта, полков этих, я мир пройти не могу… При таком, значит, богатстве… Нет, это и под Императора подкоп! Я Императору скажу!..

   — Это намек, не горячись, Матвей Иванович, — сказал бывший рядом Павло Иловайский.

   — Какой еще намек?

   — Да, небось, хочет, как при покойном Павле Петровиче, нас на Индию погнать.

   — Ну, это, брат…

   — А что? Мир подпишем, союз заключим и по-о-едем мы в теплые края по оренбургскому морозцу…

   В конце июня подписали с французами мир. Многие считали его постыдным. Одно хорошо, развязаны были теперь руки против Турции. Император Александр сказал по этому поводу Платову:

   — Император Наполеон берется нас с турками помирить. Но надобно, чтобы турки сами мира запросили и желали его больше нашего. Отправляйтесь, любезный Матвей Иванович, с полками в Молдавию, помогите князю Прозоровскому.

   Отсылал царь Платова подальше, и не мог теперь Матвей Иванович соблюдать интересы императрицы Марии Федоровны. Написал ей письмо:

   «Всемилостивейшая Государыня!

   Осмеливаюсь всеподданнейше поздравить Вашего Императорского Величества с окончанием французской войны, и миром, и приношу мою подданическуго благодарность за напоминовение Ваше обо мне, что я неоднократно от приезжавших имел щастье получать Ваше Всемилостивейшая Государыня! ко мне благоволение. Ея Императорскому Высочеству великой княжне Екатерине Павловне мое всенижайшее почтение, за столь великую милость, которую объявил мне Его Императорское Высочество цесаревич и Великий Князь Константин Павлович. Я теперь после войны с французами, последовал по Высочайшей воле с войском донским в Молдавскую армию против турок.

   Всемилостивейшая Государыня,

   Вашего Императорского Величества подданейший Матвей Платов.

   Июля 6-го дня 1807 года сел. Лумпенен».

   Однако прежде чем казакам в Молдавию уйти, возгорелось дело за награды. Выделили казакам 200 знаков отличия Военного ордена на все войско. Платов взвился. В гусарские полки по 50 знаков дали, а тут на все казачье войско, на 27 полков — 200. Меньше чем по 10 на полк, да в пехотные роты больше дали!

   Сел Платов писать и Ливену и Беннигсену, чтоб дали еще 475 знаков: «А без того останутся они (казаки) в унынии и будут жаловаться на меня, что я не хотел обратить на подвиги их начальнического внимания». Поедут в Войско, ропот будет…

   А для уходящих на Дон и в Молдавию полков издал Платов приказ, что война закончилась благополучно, царь-де приказал объявить донцам свою признательность и благодарность и грамоту особую пришлет, «уверяясь, впрочем, что и впредь…» и т. д.

   В главной квартире спохватились: не было на такое высочайшего соизволения… Совсем обнаглел казак, за царя в приказе благодарности объявляет и грамоты какие-то сулит…

   Впрочем, посреди всеобщих перемен, радостей и горестей на нарушения эти особого внимания не обратили. Лишь бы положенные 15 полков быстрее в Молдавию шли.

   Засобирались казаки с войны на войну. Стал Платов с собой лучших отбирать. Вызвал Денисова, предложил ему на выбор: в Молдавию идти или на прусской границе оставаться.

   Денисов — решительно:

   — Конечно же, на прусской границе.

   — Очень хорошо.

   Вмиг эта весть весь лагерь облетела. Не успел Денисов от Платова выйти, прибежал генерал Иловайский, Николай Васильевич, с ним полковники, что в Молдавию уходили:

   — Точно ли правда, дядя, что вы хотите остаться на границе?

   — Точно, — ответил Денисов, удивленный, что его зовут «дядей». С Иловайским они в родстве не были.

   — Сделай милость, дядя, уважь просьбу всех, кто в Молдавию идет. А я особенно прошу: не оставь нас и иди с нами. Мы все тебя любим и почитаем.

   Платов подкручивал усы и в окно смотрел: «Опять навяжется на мою голову». За арьергардные бои представлял он Денисова к золотой сабле за храбрость, честно восхищался теми боями, но все же не любил; разные они были — старообрядец и «провинциал» Адриан Денисов и черкасец Матвей Платов.

   Меж тем Денисов, польщенный казачьим уважением, стал просить с почтением:

   — Буде можно, Матвей Иванович, отмени мое согласие и причисли меня к полкам, идущим в Молдавию.

   — Как же вы так скоро переменяете ваши мысли?

   — Так на твоих же глазах!..

   — Хорошо, вы пойдете в Молдавию, — быстро сказал Платов. Иловайский стал обнимать Денисова и благодарить, полковники тоже. Пока шли в Молдавию, все о наградах переписывались. За минувшую войну наградили Платова Владимиром 2-й степени, «Александром Невским», прусскими орденами Красного орла и Черного орла. Послал он за ними в Санкт-Петербург есаула Шульгина и просил царя, чтоб прислал он Войску Донскому особую грамоту, которую Платов за него пообещал, как делали Петр Первый, Анна Иоанновна и Екатерина Великая, чтоб была она в нарочитом ковчеге и по праздникам церемониально вычитывал бы из нее старый дьяк: «Сие делается издревле для образования всему Войску».

   Еще об одной награде думал Платов, но не писал о том царю.

   Знали все ближние, что ждет Платов Георгия 2-й степени, но сомневались: даст ли царь?

   — Даст, — уверенно говорил Платов. — Я ему намекнул.

   — Как же, Матвей Иванович?

   — Георгий Победоносец на каком коне ездит? Какой масти?

   — Белой…

   — Вот именно. И я царю через графа Ливена белую горскую лошадь послал. Лошадка добрячая, по лестнице подниматься и опускаться может. Правда, ей лет десять, но в горах они все долгожители — по их меркам, лошадка еще молодая. Царь лошадь принял, значит, намек понял.

   Уже в декабре на Днестре получил наконец измученный ожиданием Матвей Иванович орден Святого Георгия 2-й степени.
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    Глава 17

    ЕЩЕ ОДНА ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА
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До Днестра казачьи полки дошли быстро. И прибыли как раз к смене начальства. Прежний главнокомандующий генерал Михельсон, бодрый старец, который каждый бой с саблей наголо сам кидался на турок во главе гусар или казаков, доскакался — помер, Царствие ему Небесное.

   Атак вообще-то война шла вяло. В Царьграде постоянно бунтовали янычары, в тот год они убили министров и посадили нового султана — Мустафу. Государь видел все нелады в Османской империи и настаивал на наступательных действиях. Михельсон же перед смертью осадил Измаил — многим старикам суворовские лавры покоя не давали, — взять же не смог.

   Еще одна головная боль была у русского командования — сербы с их вечными восстаниями против турок. Хотели они сражаться «за одну с русскими веру, честный крест и православного русского краля», но сил своих имели мало и постоянно просили у русских помощи. А русские постоянно посылали туда казачьего генерала Исаева со слабыми силами, но Исаев и со слабыми силами турок трепал, сербам помогал, как мог, — а все же недостаточно.

   В самом начале лета турки собрались с силами и пошли на Бухарест, вселив в его легкомысленных жителей живейший страх и даже панику. Однако оборонял город суворовский любимец генерал Милорадович. Тот — всегда впереди, весь в звездах и лентах. Турок Милорадович прихватил порознь в двух местах и разбил наголову. Разыгралось одно из этих сражений как раз в день Фридландской битвы, но не в пример счастливо. С тех пор засверкал и загремел в Бухаресте непрерывный ряд блестящих балов и празднеств народных. Все славили и честили Милорадовича, и тот сам был душой этих пиров. Прислал ему Государь Георгия 2-й степени, что оживило еще больше подуставших было валахов, и даже смерть старика Михельсона не умерила народных восторгов.

   Наконец Исаев разбил под Видином какого-то Муллу-пашу, и турки запросили перемирия. Оставшийся после Михельсона за главного генерал Мейендорф перемирие подписал. Не подумав и не спросясь никого, договорился он с турками, что перемирие будет до 3 апреля 1808 года. Туркам это, конечно, было на руку. Зимой они воевать не хотели, большей частью по домам разбредались.

   Государь, недовольный таким поворотом дела, Мейендорфа отозвал, а командующим прислал князя Прозоровского.

   Князь Александр Александрович Прозоровский, достойный потомок князей Ярославских, Рюрикович, призван был вновь на службу, как только началась война с Бонапартом. Государь вверил ему начальствовать милицией (т. е. ополчением) южных губерний, а затем, несмотря на глубокую старость, послал терзаемого подагрой и хирагрой князя в Молдавскую армию.

   Каждое утро страдавшего под бременем недугов Прозоровского растирали спиртом, без подобных растирок чувствовал он крайнее расслабление. «По временам он едва двигался, с трудом сидел на лошади и терял память», — пишет о нем историк. Но дух у семидесятипятилетнего фельдмаршала был еще бодр, старик пылал усердием и на закате дней деятельно занимался службой. Об армии заботился, но требовал строжайшей дисциплины. Ум имел опасливый, не то что покойный Михельсон. Тот поучал: «Трус гонит, молодец отрезывает. Начальник должен в каждом деле быть примером». Князь Александр Александрович без полуторастатысячной армии и за дело браться не хотел. В 1807 году за счет войск, переброшенных из Пруссии, Молдавская армия выросла до 80 тысяч; Прозоровскому все было мало — однако обещал, в случае удовлетворения его запросов, взять Константинополь.

   Войска подходили; вот и казаки платовские пришли, но до апреля будущего года военных действий не предвиделось.

   Своенравный Прозоровский очень любил Румянцева, не любил Потемкина и всех его «фаворитов», но Матвея Ивановича Платова встретил ласково и даже радостно. Напомнил тот ему золотые годы покоренья Крыма…

   Бой ночной, и молодой генерал Прозоровский выводит вброд конницу по Гнилому морю в тыл татарам. В предрассветной мути загудела и застонала земля, когда четыре полка, восемь тысяч копыт, потоптали ее, взбили пыль и кинулись впереди рассвета в Крым, как в землю обетованную…

   И Платов растрогался. Посидели, повспоминали…

   Воспоминаниями, однако, только старцы живут. С началом зимы отозвали Матвея Ивановича из Молдавии дела срочные, будние. Дождался он на Днестре ордена Святого Георгия 2-й степени, чтоб получить его среди военного лагеря с подобающими почестями и даже орудийной пальбой, и отписал в Петербург, что отъезжает на Дон строить Новый Черкасск, а к февралю будет обратно в армии.

   Зимой строительства, конечно, никакого не было, рабочие полки Слюсарева и Несмеянова распускались по домам до апреля. А помчался Матвей Иванович на Дон, чтоб успеть к выборам нового состава правления. Опять покусались черкасня и пятиизбянцы, опять попытались «провинциалы» атаманскую власть по рукам связать, своих людей в Войсковое правление посадить.

   Прискакал Платов вовремя — вдвоем с наказным, Андреем Мартыновым, отстояли позиции, подбодрили растерявшихся под дружным натиском приспешников. А дальше?

   Скучно в Новом Черкасске. Своего дома у Платова там не было. Жил он рядом, на хуторе Мишкине. Дочери замужем, сыновья на службе — Иловайский, Харитонов, Греков 18-й. Одна жена, Марфа Дмитриевна, дома. За порядком глядит. Скучно…

   Проверил Матвей Иванович текущие дела. Опять нелады с калмыками, князьки их воду мутят. Гнать бы князьков в шею к астраханским сородичам. А остальных давно было велено поделить на улусы, сотни и хутуны, а каждый улус пристроить к месту. Верхние улусы к Салу, средние — к Манычу, нижние — тоже к Манычу, а еще к Ельбузде и Ейке. Кочевья соблюдать в двадцать верст, и никто чтоб не уходил — пусть пристав и сотники наблюдают. Мартынов уверил, что так и будет.

   Еще одна беда. За Доном Георгиевский тракт, велено было его прикрыть станицами от разных неожиданностей. Построили по тракту станции — по одному деревянному дому, стали хутора раздавать желающим. Но за Дон уходить на поселение желающих не было, хотя по станицам уже стеснение от перенаселения кое-где наблюдалось. Поганое место было за Доном, чужая земля. Все набеги, все беды от степняков из-за Дона происходили.

   Дон — он прикрытие. Скорее на линию соглашались, чем за Доном жить.

   — Боятся, — сказал Мартынов. — Отцы и деды опасались, и эти боятся.

   — Чего им бояться-то?

   — Сами не знают. А идти не идут.

   — Силком гнать, как тогда, при Фоке…

   Мартынов перемолчал, а попозже предложил:

   — Давай малороссиянами заселим. Эти ничего не боятся, потому как не знают. Ни одного набега не видели.

   — Кто ж тебе своих малороссиян отдаст? От царя и то прятали…

   — А мы тех, кто за станицами записан[117]. Таких тоже до черта. Приставов им посадим, полицию. Не забалуют…

   — Зачем они нужны, столько денег на них тратить. Мы их самих в казаки поверстаем. Чтоб жизнь донская медом не казалась…

   Отбыв зиму в Новом Черкасске, уехал Платов. Но не в армию, пока что в Петербург.

   
Молдавская армия меж тем перезимовала. Князь Александр Александрович зиму провел в Яссах, и штаб там же. Во всем наблюдались роскошь, богатство и порядок. Деятельность князя была необычайна, ни минуты покоя не имел престарелый воин, во все подробности лез, настолько загонял окружение свое, что и при преемниках Прозоровского долго еще сохранялись ревность к службе, честность и особое желание славы.

   Огромное богатство позволяло ему трижды вдень собирать за столом по сто человек. Садились вокруг огромного стола ближайшие сподвижники Прозоровского, верные клевреты его. Кушников, бывший суворовский адъютант, человек строгий и честный, председатель созданного русскими в Молдавии и Валахии Совета, состоявший при Кушникове чиновник Крупинский, торговавший за спиной своего начальника местами в молдавском и валашском Диванах, немец Безак, умный, но безнравственный; из-за него, человека известного своими качествами самому Государю, бывал Государь Прозоровским недоволен, но князь даже из-за этого с немцем расставаться не хотел. Было много волонтеров из Москвы и Санкт-Петербурга, сановники, камер-юнкеры и даже камергеры и лица свиты Его Величества, еще больше гвардейских офицеров и офицеров распущенного ополчения. Бывал за столом генерал-лейтенант Ртищев, московский богач, второй по старшинству после князя Прозоровского в армии, прекрасный канцелярист, но недостаточно хороший военный.

   Со всеми князь Александр Александрович вел себя, как с детьми, не имевшими никакого представления о войне и службе. Рассказывая что-нибудь, обязательно отмечал: «Вы еще молоды, чтобы знать то, о чем я буду говорить…» Ртищева же не любил, а взамен ему просил прислать в Молдавскую армию Кутузова, о чем писал Государю: «Буду употреблять Кутузова вместо себя, в случае, когда с силами не соберусь что-либо сам осмотреть. Он почти мой ученик и методу мою знает».

   Михайло Илларионович Кутузов служил в то время в Киеве военным губернатором, назначение помощником к Прозоровскому не было для него лестным. Он сам только что откомандовал целой армией и самому Наполеону Аустерлицкое сражение проиграл (хотя и наградил его Государь за несчастный поход Владимиром 1-й степени). Приехал Кутузов…

   Армия, однако; кампанию так и не начала. Стояла она вразброс: Исаев с отрядом на сербской границе, Милорадович с корпусом в Бухаресте, граф Сергей Каменский с таким же корпусом в Фокшанах, резервный корпус Ртищева — в Кишиневе, другие генералы с отрядами поменьше выдвинуты были южнее: Засс в Калараше на Пруте, Ланжерон в Формозе, Рот в Килии, князь Гик в Яссах при командующем, Платов с авангардом из трех родов войск в Бузео.

   В мае ехал через Валахию из Стамбула новый союзник — французский посол в Турции генерал Себастьяни, корсиканец и якобы бонапартовский родственник. Пока ехал он через Шумлу, Рущук, Бухарест и Яссы, оказывались ему большие почести, эскадрон охраны выделили, как главнокомандующему. Кудрявый, черномазый Себастьяни все вызнал, Прозоровского назвал «Нестором генералов»[118] — тот и растаял, лестно ему стало.

   В Яссах Себастьяни нагло рассказал, что советовал туркам укрепляться, но не драться против русских в поле, а русские мирные условия не принимать; дело было прошлое, но слушать подобное все же неприятно.

   Из русских начальников один Ланжерон, француз-эмигрант, относился к Себастьяни как к заведомому врагу, да еще Кутузов, «бонмотист» большой, французского посла поддел. Хвастал за столом Себастьяни, какие народы и короли ныне Императору Наполеону подвластны. Вдруг остановился его взгляд на Матвее Ивановиче Платове, который всем своим видом и синим (не темно-зеленым, как во всей армии) мундиром от других генералов отличался.

   — Кто это?

   — Это донской атаман. Платов Матвей Иванович.

   — А что такое — «донской атаман»?

   И тут Кутузов, нимало в лице не меняясь, выдал спокойно:

   — Это что-то вроде вашего вестфальского короля.

   И смех, и грех. Уехал Себастьяни.

   Ясно одно было: мира не будет, на русские условия турки не пойдут. Условия, правда, тяжелые были — требовал Государь границу провести по Дунаю.

   Турки, однако, от переговоров не отказывались, ездили, свои условия выдвигали. Воевать они не могли, от военных действий уклонялись. У них самих местный паша Мустафа-Бейрактар с пятнадцатью тысячами верных головорезов пошел походом на Стамбул, сверг султана Мустафу и посадил на престол Махмуда.

   Государь, узнав, что шайка в пятнадцать тысяч Стамбул взяла и султана поменяла, требовал наступательных действий, однако повода к разрыву переговоров и нападению на турок не находилось.

   А армия меж тем таяла. С весной наступила смена климата, появились незрелые плоды, воды хорошей почти не встречалось. Войска в лагерях вымирали от болезней. Красавец Милорадович умершими четвертую часть потерял. Сам Милорадович жил в Бухаресте в доме Филипеско, в лагеря редко выезжал. У Каменского в Фокшанах дела шли немногим лучше.

   Прозоровский с Кутузовым вывели четыре дивизии в Кальяновский лагерь на великолепную оборонительную позицию между Серетом и Потурью, меж Браиловым и Рымником. Но не было врага — не лез он из-за Дуная и в крепостях отсиживался.

   Прозоровский, чтоб войска не расслаблялись, учения по жаре проводил. Обучал войска двигаться вперед одним сплошным «редутом»: три огромных каре в первой линии, два таких же — во второй, и одно — в третьей. Опасаясь нападения, выставлял массу постов и вторые цепи за передовыми. Послабления в одежде рассматривал наравне с преступлениями.

   Замотанные солдаты ударялись в бега. Одних больных в лагере по госпиталям четыре тысячи валялось.

   Приходили полковые и отрядные начальники к командующему и жаловались, что надо бы больше заботы о войсках и питание получше. Михайло Илларионович вздыхал:

   — Тут уж, голубчики, как ни заботься, а коль они арбузы вместе с корками едят… — и руками разводил.

   Прозоровский же говорил прямо:

   — Модная филантропия не пригодна к военному делу.

   Все лето стояли и ждали, не начнут ли турки. Те не начинали. Писал князь Прозоровский их начальникам письма «в сильных выражениях», раздражал специально, — те не реагировали, только удивлялись.

   Просился князь Александр Александрович у Государя: давайте сами нападем; пока осень, возьмем Измаил, другие левобережные крепости — Журжу, Браилов, развяжем себе руки, а будущей весною — за Дунай.

   Государь, требовавший наступательных действий, в ответ напоминал, что новый союзник, Император Наполеон, взял на себя посредничество в мирных переговорах, переговоры нарушать нельзя. Вот если б турки нарушили…

   Кутузов, соскучившись жить в лагере, первым уехал обратно в Яссы. Заперся там и лег отсыпаться, хотя и в лагере палатку не покидал, не с чего отдыхать было.

   Прозоровский, пользуясь случаем, велел изгнать из лагеря всех женщин, но те и так потянулись вслед за Кутузовым, вокруг которого всегда роились, а Прозоровский делал вид, что ничего не замечает.

   Носился князь Прозоровский вместе с любимцем своим генералом Гартингом из лагеря в лагерь, в Хотин, в Бухарест, в Бессарабию, подтягивал, ругал, помогал.

   После очередного свидания Александра и Наполеона в Эрфурте дело, похоже, наладилось. Бонапарт согласился на русские требования провести границу по Дунаю. Увяз он в Испании, Австрия зашевелилась, и нужны были русские Бонапарту, как союзники против Австрии. А Россия, в свою очередь, увязла в двух войнах: со шведами в Финляндии и с турками, которые землю по Дунай уступать не хотят. Разрешил Бонапарт: разбирайтесь с турками сами, как хотите, но давайте создадим союз против Австрии.

   Прозоровский, узнав обо всем, направил адъютанта своего, Краснокутского, к визирю в Стамбул требовать уступок, иначе — война продлился. Краснокутский приехал, а в Стамбуле — очередной мятеж. Янычары всех резали, великого визиря Мустафу-Челибея свергли. С кем переговори вести — непонятно. Турецкие парламентеры, которые постоянно с людьми Прозоровского переговоры вели, тоже домой запросились, выяснить, что дальше делать. Обещали ждать их два месяца. Пока ждали, зима началась. Так за весь 1808 год ни одного выстрела не сделали.

   Казаки, герои наши, тоже в Молдавской армии весь год скучали. Денисов, слабый здоровьем, то в Тульчине у графов Потоцких отдыхал, то на два месяца на Дон ездил, с родителями советовался, не выйти ли в отставку; родители, конечно же, не советовали, хотя и помирать собрались. С началом зимы вывел Денисов семь казачьих полков за Днестр, к Умани, от бескормицы. Вот и весь поход.

   Матвей Иванович примерно так же все время проводил. Поскольку не велось военных действий, отдыхал он в имении графа Маркова, и там живописец Тропинин написал его портрет. Изобразил он Платова при всех орденах, звездах и при Аннинской ленте. Стоял Матвей Иванович у пушки на багровом фоне — не то пожар, не то закат. Рядом барабан со сваленными турецкими знаменами, а сзади казак в поводу белого коня держал. Написал художник у Платова в руке белое войсковое знамя, а в другой — казачий кивер со шлыком и белым султаном.

   Платов пригляделся:

   — На хрена ты меня лысым изобразил? Надень шапку на голову.

   — У Вашего Превосходительства большой и красивый лоб, — пытался уговорить его Тропинин.

   — У меня еще одна штуковина есть, большая и красивая. Пиши меня в шапке, а в руке напиши пернач. Я атаман или нет?

   Так и написал его Тропинин. Кивер, знамя и пернач. Посередке — правильное личико в обрамлении кудрей по последней парижской моде.

   Вынужденное безделье толкало на выяснение отношений, на обыденные интриги. Недоброжелательность разливалась в верхах армии. Генерал Ланжерон, умнейший человек, сочинявший стихи и пьесы, прекрасный инженер, оставил воспоминания об этой войне и о героях ее. Редко кого хвалил, очень много слабостей подметил. Донцов, между прочим, охарактеризовал своеобразно. Денисова, донского героя, который самого Ланжерона считал человеком «почтенным, благоразумным и добрым», оный генерал в своих мемуарах назвал «посредственностью». А вот Иловайские Ланжерону понравились. Николая Васильевича считал он храбрым казаком, но лучшим из донцов увидел Павла Дмитриевича, потемкинского любимца, стоявшего к Платову в оппозиции; якобы способен был Павел Иловайский даже отдельным корпусом командовать. Сам же Платов, которому отдельный корпус в Молдавской армии доверили, Ланжерону не понравился. Написал генерал Ланжерон, что пришел Платов с войсками из Пруссии и было ему в то время под 60 лет (на самом деле 54 года). Всегда, во всех чинах был Платов самым храбрым, самим блестящим казаком в армии, и Потемкин ему покровительствовал. В Молдавии Платов оставался по-прежнему храбрым, но уже не таким деятельным, как раньше. Состарился и был утомлен опалой, не имел прежнего усердия и свежести ума, но сохранил все наклонности казака. Отметил Ланжерон платовскую корыстолюбивость: мол, вывозил он с Дона деньги и вкладывал во все банкирские дома в Санкт-Петербурге. Командовать регулярными войсками оказался он якобы неспособен и испытывал к этим войскам глубочайшее презрение. Показалось Ланжерону, что казаки Платова не любят за бывшую «двуличность царедворца» при Потемкине, но на Платова это не действовало, поскольку оказался он в Петербурге в большой моде и слишком уж его превозносили. Прозоровский его любил и ему покровительствовал, хотя к потемкинским любимцам относился плохо… Вот так Александр Федорович Ланжерон Платова и казаков описал. Впрочем, не одному Платову досталось. При воспоминаниях о Кутузове Ланжерон не находил достаточно выражений, чтоб описать все грехи «сластолюбивого старца». Обычными назвал он слабости Кутузова к вину и интригам. Дескать, легко поддавался Кутузов требованиям Прозоровского и со всем соглашался. Очень был умен, да слабохарактерен, ловок; хитер, талантлив и поразительно безнравствен. Обладал-де Кутузов необыкновенной памятью, имел серьезное образование, славился любезным обращением, разговоры всегда вел полные интереса к собеседнику и добродушия (все это якобы было поддельным, но доверчивые собеседники на это «покупались»). И в то же время — жесток и груб, когда горячился или не боялся собеседника; но угодлив до раболепства к вышестоящим. Отличали-де его непреодолимая лень, апатия, эгоизм, вольнодумство, неделикатность в денежных делах (совсем, как у Чехова: «Мать твоя женщина жеманственная, двулично вольнодумствующая»). Судил Кутузов о военных делах свободно и о кампании свободно судил тоже, все видел, все понимал, но одолевали его нерешительность и лень физическая и нравственная. Никогда не выезжал на рекогносцировки (осматривать позиции противника), не осматривал стоянку своих войск. Проведя четыре месяца в лагере, ничего не знал, кроме своей палатки. Из-за полноты не мог ездить верхом. Часовое учение войск казалось ему веком, после него становился-де Кутузов ни на что не годен. Ужасно трудно брался за перо, помощники, адъютанты и секретари делали за него все, что угодно, он же, не проверяя и не поправляя, подписывал, лишь бы скорее освободиться, делами занимался несколько минут в день, спихивал их все на дежурного генерала. Вставал он поздно, много ел, после обеда заваливался еще на три часа, а потом еще два часа приходил в сознание. Легко подчинялся женскому влиянию, женщины буквально господствовали над ним, и это влияние женщин на толстого одноглазого старика казалось Ланжерону смешным, тем более что Кутузов ничего не скрывал и ни в чем не отказывал. Дав подобную характеристику Кутузову, Ланжерон завершил ее уверенностью, что Кутузов был счастлив. Очень может быть. Жил, как хотел…

   При всем этом «джентльменском наборе» Михайло Илларионович, судя по всему, тяготился командованием Прозоровского. Когда при выходе командующего барабаны били дробь, Кутузова это очень сильно раздражало. Ведь совсем недавно отбивали дробь и при его появлении. Ах, если б не Аустерлиц!..

   За зиму армия вновь понесла потери от холода, лишений, скорбута (авитаминоз)… Начальство воровало. Не Прозоровский, конечно, — тот и так был богат, и не Кутузов. В корыстолюбии и грабительстве обвинял Ланжерон дежурного генерала Тучкова и некоторых командиров полков. И все же полки были прекрасны — а после войны с французами смотрели на азиатов-турок, как на стадо баранов, и, демонстрируя фанфаронство, воевать грозились при помощи одних казаков.

   Как бы то ни было, пришла весна. Надо было начинать военные действия. Матвей Иванович перед началом очередной кампании вновь съездил в Петербург.

   В Петербурге вокруг вдовствующей императрицы Марии Федоровны сгруппировалась антифранцузская оппозиция. Здесь были все, кто стыдился Тильзитского мира с Наполеоном и проводимой в результате его политики. О начавшейся после Тильзита войне со Швецией говорили со стыдом и печалью, что она выгодна для Франции. Министра иностранных дел Будберга, подписавшего договор, называли сумасбродом, а сменившего его графа Николая Румянцева — пустым и болтливым щеголем. По Петербургу гулял анекдот, что у Наполеона в России два друга — царь и Румянцев.

   Как уж Платов оказался в этой антифранцузской, а по сути — антицарской, оппозиции, он объяснить не мог. И царь ему нравился: нравился его летящий шаг, особая манера резать белый хлеб своей белой рукой; нравилась, как и всем, трогательная беспомощность, когда повредивший в юности слух (при отце он числился по артиллерии и должен был по уставу во время учений стоять на батарее возле пушечных жерл) Александр приподнимал к уху ладонь. Было ли Платову обидно за потерпевшую поражение Россию? Вряд ли он вообще считал себя до конца русским. Скорее всего, четко разделял Дон и Россию, как и все казаки, как и вся черкасня. Надеялся ли он, что, примкнув к группе Марии Федоровны, добьется новых милостей для себя лично или хотя бы для донских казаков?

   На это можно было надеяться, четко отмежевавшись от новоявленной «фронды». Так чего же он там забыл? Задумываясь, отвечал себе Матвей Иванович: «Из-за бабы». Из-за симпатии к самой Марии Федоровне. Да и не верил он в серьезность разногласий. Не станет же мать родного сына свергать, зла ему желать! Родительские чувства были для него святы, и дети его боготворили. Как-то по пьянке высказал он священнику церкви Петра и Павла, который пришел о чем-то просить и для вящей убедительности своей просьбы сослался на то, что Бог-Отец Сыном своим пожертвовал:

   — Да был бы я Бог, — сказал Платов, — да был бы всемогущим, и если б какой-то Пилат попытался моего сына, — тут он, воздевая руки, вдруг резко повысил голос, почти взревел, — моего сына… Да я б его!.. — и он сделал сложный жест: не то месил чего-то, не то на части разрывал.

   Таких же родительских чувств он и от других ожидал, и от Марии Федоровны тоже.

   В Петербурге он вновь был в большой моде, жил широко. У Марии Федоровны был частым и желанным гостем. Она «угощала» им свое общество. Платов ругал французов, издевался над тем, как они ездят верхом, как странно держат поводья, как ноги вытягивают[119]. Рассказывал, как бил их в Пруссии, как в Польше гонял.

   Пришло время ехать в армию. Князь Прозоровский тоже не был сторонником французской партии при дворе, и Мария Федоровна об этом знала, потому, провожая одного генерала к другому, не менее нужному для нее, она благословила Платова и передала Прозоровскому самые добрые пожелания.

   Мирный конгресс в Яссах ничего не дал. Легкомысленный Милорадович, умный Кушников и разбиравшийся в географии генерал-майор Гартинг (последний из-за своих познаний только и попал на конгресс) требовали границу по Дунаю или по Серету, турки соглашались — по Днестру. Кроме того, уже не в Яссах, а в самом Стамбуле, русские и французы требовали высылки английского посла. Французы вели себя особенно дерзко. Их посол генерал Латур-Мобур прямо впадал в неистовство.

   И он, и Себастьяни впоследствии стали известны как командиры крупных конных частей. Бонапарт знал, кого к туркам послать — лихих ребят, кавалеристов.

   Доведенные до кипения турки отказали. Военные действия возобновились.

   Одновременно австрийцы напали на французов, и Россия, как союзница Франции, ввязалась еще в войну против австрийцев: четыре дивизии под командованием князя Голицына пошли в Галицию, австрийскую провинцию.

   Царь требовал у Прозоровского, чтобы тот шел за Дунай, но прозорливый князь предполагал сначала взять крепости по нашу сторону Дуная: Браилов, Тульчу, с обеих сторон выйти к Измаилу, взять его и тогда уже переходить Дунай. Главный корпус, отданный под начало Кутузову, стоял в Фокшанах, правое крыло Милорадовича — в Бухаресте, Ланжерон с левофланговыми частями — против Измаила, отряд Засса, нелюбимого царем, но уважаемого Прозоровским, в Галаце (там же у Галаца стоял флот), резервный корпус Эссена — в Яссах, со стороны Австрии прикрывал армию стоявший у Хотина отряд Ребиндера. В марте, еще до начала австро-французской войны, отряд Милорадовича напал на Журшу, Исаева с отрядиком опять послали к сербам, а Платов с казаками рывком вышел к Бузео, к деревне Провалы, что около Галаца.

   Милорадович с налету Журжу не взял и вернулся в Бухарест, генерал Лопухин, правда, захватил неподалеку Слободзею, взял там 27 пушек и 32 знамени. 3 апреля Кутузов и Прозоровский вышли с главным корпусом из Фокшан к Мартинешти и далее на Браилов. Погода разбушевалась. Дождь, вихрь, речка Рымник вышла из берегов. Всю ночь продолжалась буря, утром добрались до Мартинешти и два дня отдыхали. Оттуда пошли до Визирского брода и 8 апреля подступили к Браилову. Шли, как и учились, в три линии каре. Зной, пыль и жажда доканывали людей. Прозоровский и Кутузов ехали среди боевых порядков и наблюдали за равнением. Перед сумерками дошли до Браилова, сбили посты и обложили крепость. Осадный корпус разделили на три части: Каменского, Эссена и Маркова. 9-го начали осадные работы, в ночь на 20-е решились штурмовать.

   Браилов, бывший греческий монастырь, оказался крепким орешком. 12-тысячный гарнизон сдаваться не хотел. Поэтому сначала думали взять ретраншемент. Левое крыло начало ложную атаку, а с правого двинулись в 11 ночи охотники, «пионеры», сами колонны и резерв, чтоб брать «по-настоящему».

   В темноте кромешной растеряли друг друга, колонны отстали. Охотники взяли вал, но никто их не поддержал. Колонна князя Вяземского влезла в темноте в какую-то рытвину, приняла ее за крепостной ров, закричала «ура» и стала стрелять. Турки издали ответили ей охотно и метко…

   Один генерал Репнинский взошел со своими людьми на вал, но не оказалось резерва, и сбросили его турки. Собрал Репнинский людей вновь — 29-й егерский, фанагорийцев, Новгородский полк, — снова полез. Фанагорийцы ворвались в предместье, но 29-й егерский, опять заплутав в темноте, открыл по ним сзади убийственный огонь…

   Сбившиеся с пути колонны выходили ко рву и валу, — но не находили своих охотников и пионеров; либо были те уже перебиты, а лестницы сломаны. Колонны останавливались, кто-то кричал «ура» и пытался вылезть на вал без лестниц. На крик являлись турки… Вся непроницаемая темь, разрываемая на краткие мгновения вспышками разрывов, была переполнена глухим стоном, гулом речей, криками команды и, естественно, пальбой.

   Рассветало. Странное остолбенение овладело стоявшими под огнем людьми. И командиры были побиты либо ранены, и некому отдать приказ отступить…

   Вставшее солнце осветило упавшего на колени, плачущего Прозоровского, рвал старец на себе волосы, а рядом стоял хладнокровный Кутузов и утешал:

   — Бог с вами, голубчик Александр Александрович! Со мной и не такие беды бывали. Я проиграл Аустерлицкое сражение, решившее участь Европы, и то не плакал…

   — Отступать… Отступать… — махал платочком, смоченным слезами, Прозоровский, вновь подносил его к розовым нездоровым, воспаленным глазам, всхлипывал и дрожал плечами.

   Кучками, тихим шагом пошли назад от Браилова полки. Более двух тысяч убитых вынесли, две с половиной тысячи раненых…

   Царь из Петербурга требовал: за Дунай переходите. Прозоровский вроде и соглашался: продолжим осаду Браилова, нароем апроши, одновременно перейдем Дунай, поднимем болгар, выманим турок из-под Стамбула за Балканы и там разобьем…

   Кутузов вздыхал:

   — Александр Александрович, Ваше Превосходительство! Я б вам не советовал войска делить. Одних под Браиловым оставим, других — за Дунай. Как бы хуже не было…

   А царь все настаивал: за Дунай, за Дунай! Собрал Прозоровский совет: Кутузова, Платова, которому поручил конницу, артиллериста Резвого и начальника инженеров Гартинга:

   — Что делать будем, господа?

   Платов сказал:

   — Мы, князь, все время от бескормицы страдали. Теперь тепло, трава поднялась. За конницу я ручаюсь. Пойдемте за Дунай.

   Так и решили: снять осаду и переправляться у Галаца за Дунай.

   7 мая отошли русские от Браилова, ушли за Серет и стали у Сербешти.

   Турецкий паша, оборонявший Браилов, обрадовался, собрал всю свою конницу, поскакал преследовать, напал на арьергард. Казаки его шесть верст заманивали. Припотели под турками кони, стали приставать, вымотались. Тут Платов из засады налетел. Схватились, закрутились, задрались… Увидели турки, что другие казачьи полки наперехват идут, от Браилова хотят отрезать, повернули коней.

   Нагнал их Платов на бывшую русскую стоянку, на место лагеря. Наскочили турки на мореных лошадях на коновязи, стали проваливаться в выгребные ямы. Повалились, ломая ноги, лошади, покатились по земле всадники… Немногие прорвались и в крепости скрылись. Привезли казаки и бросили Платову под ноги трехбунчужное знамя, пленных пригнали. Больше турки из Браилова не совались.

   Вышли к Дунаю. Нет переправы. На Дунае разлив, половодье. Верст на 25–30 все водой покрыто. Остановились.

   Стал Прозоровский царю писать про разлив, про то, что опасно переходить, оставляя за собой невзятые крепости и враждебную Австрию.

   К австрийцам фельдмаршал последнее время относился с огромным уважением. Восхваляемая прусская армия, которой князь Александр Александрович искренне восхищался, развалилась, не выдержав первой генеральной баталии. Австрийцы же беспрерывно на протяжении многих лет вели войну с французами, терпели поражения, сдавали столицу, но при первом удобном случае снова брались за оружие против Бонапарта. Все это не могло не вызывать уважения престарелого воина; мадьярскую же конницу он вообще почитал лучшей в мире.

   Сомнения фельдмаршала — а вдруг австрийцы разобьют Наполеона и ударят ему (Прозоровскому) в спину, — Император Александр получил одновременно с известием, что французы повторно заняли Вену (первый раз они занимали ее в 1805 году).

   — Немедленно переправляться через Дунай! Немедленно! — настаивал Император.

   Князь Трубецкой лично был направлен в Молдавскую армию с этим Императорским повелением.

   Однако из-за разлива Дуная мост все еще не был готов. Денисов, Николай Иловайский и Дмитрий Кутейников переправлялись за Дунай, вели разведку, отгоняли скот, разоряли татарские поселения. Один раз перехватили курьера от визиря в Браилов. Сам Платов с казаками опустошал браиловские окрестности, наездничал.

   Турки, прикрытые Дунаем, взялись за сербов. Те побежали в австрийские владения. Прозоровский им не помогал, рекомендовал вести партизанскую войну. Наконец, Исаев с шестью батальонами, пятью сотнями пандуров и двумя казачьими полками поддержал сербов и напал на город Кладово, но был отбит и ушел за Дунай.

   Прозоровский все время болел от неудач, теперь и вовсе стал угасать. Все военные начальники, оберегая слабое здоровье командующего, стали обращаться к Кутузову за советами — и просто так. Прозоровский отнесся к этому ревниво, стал в противовес Кутузову выдвигать следующего по старшинству Платова, а на Кутузова жаловаться царю: вот, мол, порочит Кутузов его действия, помехой стал, отзовите его, Ваше Величество!..

   Государь все видел и помнил: Прозоровского знал как сторонника антифранцузской партии, Кутузову не мог простить поведения под Аустерлицем. Написал Государь два рескрипта: первый — отозвать Кутузова на место Римского-Корсакова в Литву военным губернатором, второй — оставить в княжествах командовать резервным корпусом. Оба рескрипта отослал Прозоровскому на его усмотрение. Прозоровский, не медля ни минуты, спровадил Кутузова в Литву. Но ка к только тот уехал, командующий, лишившись умного советника, вообще заболел. Стал проситься в отставку, а князь Голицын пускай его сменит.

   Царь послал в Молдавскую армию особо прославившегося в Финляндии князя Багратиона. А Прозоровскому послал два рескрипта на усмотрение: первый — если болен, сдать армию Багратиону, второй — если здоров, командовать самому, а Багратиона с корпусом послать за Дунай.

   28 июля князь Петр Иванович Багратион прибыл в Галац, в главную квартиру, где уже девять дней ожидал его готовый мост через Дунай, а главнокомандующий вручил рескрипт о назначении командующим главным корпусом, то есть на место Кутузова.

   На вопрос, почему не начали переправу, Прозоровский указал на непроходимый камыш на той стороне реки. Отчего не срубили? Будет еще хуже — под камышом вода, болота, ни одна телега не пройдет, не то что пушки.

   — Хорошо, Отправить полк драгун утаптывать оный камыш!..

   Отправили. Три дня драгуны, изматывая лошадей, ездили по болотам, уминая растительность, чтоб лежала сплошным покровом.

   Старшие начальники были на своих местах. Влюбленный Милорадович веселился в Бухаресте, «и редкий день не было праздника, которые он делал сам и других заставлял делать для забавы своей любезной», — вспоминал приехавший инспектировать конную артиллерию генерал-майор Ермолов. «Я жил очень весело, бывал на праздниках, ездил на гуляния, выслушивал рассказы его о победах и между прочим о сражении при Обилещти», — писал Ермолов. Это сражение Ермолова особенно интересовало, так как за него Милорадович получил Георгия 2-й степени. «Я, узнавши о движении неприятеля, — простодушно рассказал ему Милорадович, — пошел навстречу; по слухам был он в числе 16 000 человек; я написал в реляции, что разбил 12 000, а их в самом деле было турок не более четырех тысяч человек». «Предприимчивость его в сем случае делает ему много чести!» — язвил Ермолов.

   Матвей Иванович Платов менее пышно, но не менее обильно предавался возлияниям у Визирского брода — праздновал тезоименитство Ее Величества вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Писал он Императрице, что помимо 7 мая бил он турок 26 июня «и сего июля 19-го и 20 числа подрался, и слава богу удачно поразил его (неприятеля)».

   «…Надеюсья что благословением Вашим, Всемилостивейшая Государыня, и впредь дела мои с неприятелем будут щасливы.

   С днем тезоименитства Вашего Императорского Величества подданническим моим долгом обязываюсь поздравить Вас Всемилостивейшая Государыня! Я на возвратной пути с под Браилова хотя и в степи и без церкви, но принес теплые молитвы мои Господу Богу о здравии и благоденствии Вашего Величества, и вместе с походным войском в усугубление сердечных чувств подданничества нашего выпили за здравие Ваше, Всемилостивейшая Государыня! По стакану вина». Вино, видимо, и впрямь усугубило сердечные чувства, и закончил Платов письмо соответственно: «С подданническим благоговением моим повергаю себя к Освященнейшим Вашего Императорского Величества стопам.

   Всемилостивейшая Государыня Вашего Императорского Величества всеподданнейший Матвей Платов».

   27 июля, через 13 дней после постройки моста, когда все дороги наконец высохли, фельдмаршал князь Прозоровский отдал приказ переходить Дунай.

   Первыми пошли казаки, свободно и легко, без сопротивления. Турок в чистом поле не было, сидели они по крепостям, подученные французами. Отряды Засса и Гартинга без боя заняли Исакчу и Тульчу, Платов — Бабадаг, и выпустил разъезды к Гирсову и Троянову Валу. Основные же силы, как и прежде, двинулись медленно, соблюдая все правила предосторожности. Наблюдавший эти передвижения Ермолов писал потом: «Войска делал и в марши не более 15 верст и редко употребляли на то и менее десяти часов, ибо устроенные в большие каре и в середине оных имея тяжелые обозы, медленно двигались они, по большей части без дорог. Фельдмаршал не переставал твердить, что он приучает войска к маневрам».

   Багратион своей властью приказал переселять христианское население за Дунай с театра военных действий, к татарскому приставлять посты, скот у того и другого отбирать и распределять равномерно между корпусами. Пользуясь тем, что противника не видно, пытался он захватить больше пространства, чтоб легче было кормить изнуренную в голодном краю армию.

   Войска его сразу полюбили, были здесь солдаты, что участвовали вместе с ним в Аустерлицкой компании. Теперь, после войны в Финляндии, откуда Багратион вернулся «полным генералом» — генералом от инфантерии, славным захватом Аландских островов, ждали от него новых подвигов, перелома в затянувшейся войне.

   И князь Прозоровский, увидев все это, стал бояться Багратиона, как и Кутузова, и отправил его обратно, в Молдавию, командовать тыловыми войсками.

   6 августа сам Прозоровский перешел на турецкий берег Дуная, но здесь почувствовал себя плохо и, направляя курьера в Санкт-Петербург, наказал ему: «Когда ты будешь представлен военному министру, а, может быть, и Государю, объяви, что я умираю. Меня в то время не будет уже свете. Рассказывай, что видел; лишнего не прибавляй».

   Скончался Прозоровский 9 августа в лагере за Дунаем близ Мачина. До последней минуты сохранял память и сам по себе читал отходную молитву. Умер, надо сказать, достойно. В войсках был объявлен трехдневный траур.

   Но для молодости нет авторитетов. Присутствовавший в то время в Молдавской армии Ермолов первым делом в мемуарах припомнил, что «отличный долголетием» фельдмаршал, «переселившийся в вечность, отправил вперед себя армию не менее той, каковую после себя оставил», намекая на массовую смертность солдат от болезней и изнурения во время командования Прозоровского против турок.

   11 августа Багратион вернулся из резерва в главную квартиру, нашел там второй рескрипт Государя, который не был обнародован Прозоровским, и принял командование Молдавской армией.

   Утомленные бездействием войска вздохнули: «Ну, теперь повоюем!»
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    Глава 18

    С БАГРАТИОНОМ ЗА ДУНАЕМ. РОССЕВАТО
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Попетляв по Европе, перед тем, как влиться в Черное море, делает Дунай изгиб, забирает круто к северу. В этот выступ, обрамленный с трех сторон Дунаем и Черным морем, и вторглись летом 1809 года русские полки.

   В Галаце, на самой северной вершине выступа, построили русские мост. Тяжелое осталось Багратиону «наследство»: крепости турецкие и на левом и на правом берегах Дуная. Примерно половину войск оставил он на левом берегу блокировать невзятые крепости. Сам осадил правобережную крепость Мачин, а Платова послал вверх по Дунаю, на юг, осадить и взять Гирсово.

   Маневр был задуман хитро. С левого берега прямо к Гирсову от Бухареста мог подойти с корпусом Милорадович. Если Платов вовремя возьмет крепость, наведет переправу и Милорадович по ней перейдет Дунай, то основной кулак русских войск окажется у основания выступа (образованного излучиной Дуная), а не на вершине его — одним рывком к морю можно будет отрезать турок и закрепить за собой всю территорию.

   Очень был Багратион в штурме или простой сдаче Гирсова заинтересован, и Платову, учитывая характер Матвея Ивановича, писал доверительно, советовался:

   «Почтенный мой друг Матвей Иванович!

   Я к вам писал писарскою рукою мое к вам расположение, а теперь пишу также откровенно собственною рукою яко доброму, умному, усердному и верному россианину и другу…»

   В письме ругал Багратион предыдущие приготовления, жаловался, что ничего не готово, спрашивал совета, не заменить ли дежурного генерала. Все письмо дышало доверительностью, но одна нотка, подстегивающая Платова, позванивала в словах Багратиона: «… и буде до того Гирсово не отдастся, я им займусь, или какие обстоятельства случатся, мы с вами так и поступим». То есть — не возьмешь, так я сам возьму.

   Пока 22 августа не сдалась крепость, напуганная артиллерийской стрельбой, каждый день писал Багратион Платову, обнадеживал, предупреждал, приказывал позаботиться, чтоб в будущем, когда пойдем вперед, не грабили б казаки христианское население. Советовал не штурмовать крепость, а подкупить гарнизон, но быстрее, быстрее… «Я уверен на милосердие Бога, что, пока я с вами увижусь, вы Гирсов возьмете, и праздник будет хороший, если 30-го августа проедет к Государю наш курьер, что вы взяли Гирсово…»

   Платов жаловался ему на генерала Гартинга, а Багратион обещал: «Гартинг в полной вашей команде по чину своему; между нами и откровенно вам сказать, он избалован, видно, но я спесь собью и заставлю делать то, что я хочу, иначе прогоню назад».

   Сам Багратион с корпусом Маркова осаждал Мачин и добился капитуляции, после чего со всеми войсками двинулся к Гирсову. Платов забеспокоился, как бы командующий не отстранил его от осады, но Багратион ответил: «Сей час получил я письмо вашего превосходительства от 21-го августа и начну ответ мой тем, что я твердое и решительное даю вам удовлетворение, что взятие крепости Гирсова ни в каком случае не поручу я никому другому, кроме вашего превосходительства, не имея никаких побочных при том видов, кроме существенной пользы Государя и Отечества». Подобревший после сдачи Мачина, он не советовал Платову штурмовать. «Что же касается до штурма, то я сужу, что место сие не стоит того, чтобы для оного жертвовать несколькими стами человек, а надеюсь, что оно сдастся, коль скоро канонада произведена будет сильно и решительно. Тогда собственные их жены и дети принудят их к сдаче».

   Один раз сорвалось у него, в самом первом неофициальном письме, что ничего не готово, «я должен беситься и целый день сим заниматься».

   Немногие, в их числе Платов, знали, что посылка в Молдавскую армию — ссылка для Багратиона. Была у них любовь с царской сестрой, великой княжной Екатериной Павловной — и пока не было уверенности в прочности царствования, как-то сглаживала августейшая семья все это дело. Но этой весной Екатерину Павловну срочно выдали за Георга Ольденбургского, а Багратиона, произведя в генералы от инфантерии, отправили на Дунай. Был Багратион ровен и сдержан, но чувствовалось в нем внутреннее зудящее напряжение, рана, которая по летней жаре никак не хотела подсыхать.

   
22 августа крепость сдалась, тысяча турок гарнизона и 30 орудий стали платовским трофеем. Сразу же бросились строить у крепости мост через Дунай, навели паромную переправу, 25-го подошел к Гирсову Багратион с корпусом Маркова, а с другой стороны Дуная — Милорадович. Вся ударная сила собралась компактно. Платов встречал их в Гирсове, как радушный хозяин.

   Два суворовских любимца, Багратион и Милорадович, встретились, два извечных соперника подали друг другу руки. Войска были готовы вторгнуться в Болгарию; велели им иметь с собой десятидневный провиант и на месяц сухарей. Казаки Денисова доносили, что неприятель стоит у Черновод выше по Дунаю — но всего тысячи четыре; напротив, на морском побережье, в Кюстенджи, какой-то паша засел с 2–3 тысячами — это, конечно, мелочи. Еще выше, у Россевато, стоит сам сераскир с 7—10 тысячами, прикрыт древними римскими укреплениями, Трояновым Валом.

   Пока турки не опомнились, Багратион двинул все три свои корпуса для занятия Троянова Вала. Милорадович пошел прямо по берегу Дуная, Марков — наискосок к Кюстенджи, Платов — по центру к селению Челебиной. Но там лиман преграждал Платову дорогу, и повелел Багратион идти до Черновод с Милорадовичем, оттуда, перейдя Вал, взять влево, к Челебиною, а казакам выходить туда же вброд через лиман. До занятия Вала двигаться скрытно, беззвучно.

   26-го в 2 часа пополудни Матвей Иванович повел свой корпус.

   Кроме восьми казачьих полков имел Платов егерей, 7-й и 14-й полки, пять полков пехоты — Архангелогородский, Воронежский, Новгородский, Украинский, Орловский, дерптских и стародубовских драгун и старых знакомцев — Чугуевский полк, переименованный ныне в уланский[120].

   28-го казаки Денисова разбили турецкий разъезд, взяли пленного, и тот показал, что Хозрев-Мегмет-паша стоит у Россевато и прикрывает дорогу на Силистрию, а особый отряд направил на Кюстенджи, угрожать левому флангу русских. Донесли о том Багратиону.

   Багратион немедленно свой план переменил: Милорадовичу приказал остановиться у Черновод и прикрывать армию, а сам с Платовым и Марковым бросился к Кюстенджи, опередить турок, взять крепость, обезопасить свой левый фланг. Денисову, который командовал авангардом корпуса Маркова, приказал с казаками и двумя драгунскими полками графа Фон дер Палена спешить к Кюстенджи, блокировать его и никого не выпускать.

   Ночью, в проливной дождь, под сверкание молнии и громовые раскаты в кромешной тьме, когда конской шерсти перед собой не видно, ушел Денисов одной колонной к Кюстенджи. Платов и Багратион поутру пошли за ним следом.

   Приятен был тот поход для Матвея Ивановича. Багратион, милейший человек и прекрасный собеседник, любил жить роскошно. Всего у него было вдоволь, но для других, не для себя. Угощал он Платова на каждом бивуаке, радушно, щедро, как доброго дядюшку, заброшенного судьбой к любимому племяннику, сам же водки и вина не пил, за обедом разве что рюмку-другую мадеры пропустит, но обязательно за Платова, за его благополучие, за удаль, за другие приятные вещи. Этим только и скрашивал непривычный Платову пеший поход. Садились они с князем Петром обедать, а мимо тянулись и тянулись полней; отобедают, проскачутся с часок, садятся ужинать — а пехтура все грязь месит…

   Если б не Адриан Денисов с его честностью, храбростью и вечным недовольством, лучше б и не надо службы.

   Прискакали от Денисова казаки: крепость обложили, никто не входил и не выходил. Город стоит на мысу, отгорожен палисадом и рвом, сидят там тысячи две разбойников-кирджалей, а так все тихо.

   — Денисов… Не люблю молодца, — признался Платову Багратион. — Неделикатный человек…

   Платов только вздохнул:

   — А ты его отправь куда-нибудь, чтоб «не отсвечивал».

   — Вы — атаман, Матвей Иванович…

   Багратион войскам передыху не давал, пока дождь и не жарко. На рассвете вышли к Кюстенджи. Платов улегся «зоревать» прямо на земле, Багратион спал мало — три, редко четыре часа в сутки, постоянно просыпаясь, требуя, чтоб каждое донесение с аванпостов докладывали ему лично. И сейчас, не ложась, сел на кургане спозаранку завтракать.

   Скакали гонцы с донесениями, что турецкий отряд перехвачен и от Кюстенджи уходит, что в саму крепость парламентера послали, чтоб сдавалась. Появился Денисов доложиться по начальству.

   Багратион его, настороженного, пригласил завтракать, вином угощал, о крепости расспрашивал. Денисов все толково объяснил.

   — Что прикажете дальше делать?

   — Вам Платов расскажет.

   — Так он спит.

   — Проснется…

   Платов проснулся — Денисов рядом сидит, прутиком землю царапает.

   — А, это вы… Извольте, господин генерал-майор, с четырьмя полками казаков идти в Черноводы, к Милорадовичу. Будете там наблюдать за сераскером. Приказания Милорадовича исполняйте, но стоять извольте отдельно.

   — Пожалуйте письменный приказ, Ваше Превосходительство.

   — Это можно. Эй! Письмоводитель! А ну, иди сюда…

   Следующей ночью, в такую же грозу и непогодь, ушел Денисов с казаками к Милорадовичу.

   Багратион, не теряя времени, велел строить батареи и громить город. Турки забеспокоилась, прислали парламентеров.

   Багратион с Платовым пошептались. Хозрев-Мегмет-паша от Милорадовича в 15 верстах, как бы не выкинул чего, да и на Милорадовича Багратион особо не надеялся — соперник…

   Предложили туркам уйти с оружием в Варну, но год против русских не воевать.

   30-го турки ушли. Наши вступили в Кюстенджи, устроили там пир, в честь тезоименитства Его Величества Государя Александра Павловича, отписали ему, что вот, мол, в турецкой крепости пьем здоровье Вашего Величества.

   На другой день на рассвете Багратион поднял войска.

   — Фланги наши обезопасили. Теперь надо к Милорадовичу успеть.

   — Да неужто турки осмелятся?..

   — Ах, Матвей Иванович! «Осмелятся»! Я боюсь, как бы они не ушли…

   — Догнать и расколотить! — Багратион даже кулаком потряс.

   За двое суток по тридцатиградусной жаре нехожеными местами прошли сто верст и 2 сентября соединились с Милорадовичем. Одно послабление на походе Багратион сделал войскам — разрешил галстуки снять.

   Здесь ждало их известие, что турецкий главнокомандующий Юсуф, славный тем, что сам Бонапарт бил его в Египте, пытался напасть на оставленный Милорадовичем Бухарест, но больной лихорадкой Ланжерон перевстретил его и отбил, имея 3 тысячи здоровых против 25 тысяч.

   Теперь турки и Ланжерон пугали друг друга у Журжи.

   — Ага! — сказал Багратион. — Они разделились! Теперь Хозрев наш!.. Завтра в полдень выступаем. Михаил Андреевич, Ваше Превосходительство! Вы с вверенным вам корпусом идете прямо, по большой дороге, проходите ущелье, минуете озеро и бьете неприятеля лобовой атакой в его лагере. По-суворовски!..

   Красивый, с точеным лицом Милорадович, о храбрости и легкомыслии которого ходили легенды, подчеркнуто корректно склонил голову.

   — Господин атаман! Ваше Превосходительство, Матвей Иванович! — голос Багратиона стал резок, а вся сухая мускулистая фигура сгорбилась, с выступающим горбатым носом походил он на хищную пищу. — Имеете вы выступить левее и атакой в правый фланг неприятеля прижать его к Дунаю.

   Матвей Иванович также, как Милорадович, склонил голову.

   — Нам мало разбить турок, — Багратион глядел Платову прямо в глаза. — Нам надо их уничтожить. Командиром авангарда вашего я назначаю генерал-майора Денисова 6-го. Его задача обойти турок и отрезать им путь отхода на Силистрию. Платов снова кивнул:

   — С Богом, господа!

   Это был первый бой, когда Платов, командуя регулярными (т. е. неказачьими) войсками, должен был встретить неприятеля в поле.

   3 сентября пошли войска, чтоб сблизиться и ночью внезапно атаковать неприятеля. Двинулись суворовские ученики суворовским путем, только войск было побольше да турок раз в десять поменьше, чем тогда, при Суворове на Рымнике-речке.

   Багратион, намереваясь бить турок по-настоящему, презрел личную неприязнь, в обход пустил человека надежного, генерал-майора Адриана Денисова. Платове Денисовым перед выступлением виделся, расспрашивал, как дела. Тот, выполняя платовский приказ (подчиняться Милорадовичу, но стоять отдельно), уже успел с Милорадовичем поцапаться. Считал Денисов, что Платов его специально подставил, насуплен был.

   — Здоров ли? — спросил его Платов.

   — Больше болен, чем здоров, — ответил Денисов, хотя все это время с турецкими передовыми удачливо перестреливался и в Дунае купался.

   — Приказ Багратиона: идти тебе в авангарде, обойти турок слева и дорогу им перекрыть.

   — Я помню…

   — Пойдешь отдельно.

   — Слушаюсь, Ваше Превосходительство, слушаюсь…

   Ушел Денисов с шестью полками вперед.

   За день и часть ночи прошли цепь гор и ущелья и вышли в долину. Справа светилось под луной озеро, за ним должен был стоять шедший отдельно Милорадович. Еще дальше — Дунай. Впереди краснели догоравшие костры турецкого лагеря.

   Наступали тремя колоннами пехоты — шли те одна за другой, фланги прикрыл Платов кавалерией, драгунами и уланами.

   Впереди наткнулись егеря на деревушку Кокирлен. Платов велел остановиться, в деревушку не заходить, чтоб не смешались на узких улочках. Объезжая колонны, напоминал: идти, как Прозоровский обучал — в каре, но стрелять бегло, передней шеренге на одно колено отнюдь не становиться… Пока же отдыхать, посидеть на обочине…

   Меж дорогой, которая раздваивалась, и турецким лагерем щетинилась кустарником неровная долина. Турки стояли на цепи холмов. Слева мохнатым хребтом огромного животного выпирала лесистая возвышенность, как будто «зверь» этот рылся, подрывая подступавшие к Дунаю горы, и так и застыл; а на «хвосте» его, полого откинутом к самому Дунаю, и разместились турки всем табором.

   Денисов ушел — ни звука, ни огонька. Как он хребтину перевалит? Не сбился бы, не налетел на турецкий лагерь раньше времени… Послал к нему Платов князя Мадатова:

   — Укажешь ему моим именем, чтоб раньше времени не начинал, а шел бы вон на ту гору, остановился на ней и ждал, пока не начнем.

   Тяжело и непривычно медленно разворачивать для боя пехоту. Это не казаки, которые в один миг рассыпятся, опять съедутся, вразброс налетят, вразброс уйдут…

   Вернулся князь Мадатов:

   — Денисов говорит, что «проводник» ему не нужен, не по обычаю, дескать. И на гору ту не пошел…

   — Ты какую гору ему указал?

   — Вон ту…

   — Правильно, что не пошел, — вздохнул Платов. — Вертайся, скажи, что полк Сысоева я у него забираю, а сам он пусть станет во-он на ту гору и ждет моей атаки.

   Шедший впереди с казаками Дмитрий Кутейников столкнулся с турками, и справа, у Милорадовича, стали стрелять. Там Павел Иловайский турок открывал.

   — Нет, врасплох не взять. Ждут… Выходим на высоты и строим… как его, черта… ордер де баталь, — решил Платов. — Согласно диспозиции.

   Согласно диспозиции, корпус его построился в три огромных каре. Впереди клином стали выстраиваться три егерских батальона, с ними — Донская батарея. По бокам уступом — бригады Бахметьева и Репнинского. Четыре батальона Репнинского — левое каре, четыре батальона Бахметьева — правое. Меж Бахметьевым и Репнинским, но позади егерей, стал с драгунами Фон дер Пален. Крайним слева должен был стать Чугуевский уланский полк, крайним справа — Атаманский.

   В темноте, конечно, напутали много. Да и пехоту казаки ждать не стали. Карей огромные, каждый фас (сторона четырехугольного построения каре) — развернутый батальон, неповоротливые… Пехотные командиры — немцы, при полках флигель-адъютанты — Бенкендорф, Паскевич. Смерть как Матвей Иванович тяжеловесный пехотный порядок не любил… Ладно, пусть подкрепляют…

   Впереди Кутейников, Ефремов и Барабанщиков всерьез сцепились с турками; Платов, сам нарушая диспозицию, двинулся вперед с Атаманским полком. Оглядывался на высоту, где пехота строилась: пусть бы из пушек ударили, а казаки б поднажали.

   Стало светать. Турки завиднелись. Нестройно, толпами стояли, смешались пешие и конные… Если дать им со всех сторон, не выдержат. Бить разом и в одно место…

   Разослал Платов адъютантов и ординарцев во все части корпуса: пусть наблюдают за его, платовским, бунчуком; как двинется, все пусть туда же наступают и крепко бьют.

   С полчаса, пока носились гонцы с приказанием, били с высот пушки платовского корпуса. Репнинский при построении оказался в низине и теперь стал брать левее и вперед, позицию удобную искал, чтоб батарею поставить. Боевой порядок тем самым нарушался. Чугуевцы продвинулись вперед, пропуская Репнинского, и пристроились к егерям.

   Наконец прискакал от Репнинского адъютант: нашли высоту и пушки затаскивают, сейчас ударят.

   — Ну и славно! Пехоте — вперед! — приказал Платов. — Ваше Сиятельство, пора!

   Граф Строганов, командовавший у него передовыми частями, дал знак казакам, чтоб начинали.

   Дмитрий Кутейников, дождавшись, бросил полк Ефремова 3-го прямо на центр, а сам с Барабанщиковым ударил противостоящим туркам по флангам… Адриан Денисов в рассветной мути никакого бунчука не видел, но общее движение угадал. Осипа Иловайского и охотников из своего полка бросил он вперед тараном, а сам с Иловайским Николаем раскидал два полка в лаву и пошел, подгребая, как метлой помел…

   Легкие войска первым ударом решили все дело. Пытались турки за речку зацепиться, но Барабанщиков с полком, смешавшись с бегущими, влетел на мост и через мост гнал, топил, конями топтал… Пытались турки оторваться, чтоб время и место выиграть, остановиться, осмотреться, но донцы им не давали, перли, «презирая все непозволенные места», через овраги, болота, ручьи, где конному и пути вроде заказаны.

   Не успели оглянуться, конница уже у самого городка. Выехала из Россевато турецкая кавалерия, резерв, думала сражение переломить. Тут тысячный Атаманский полк, который Платов приберегал, показал себя. Ударили атаманцы в дротики, смяли турок, погнали через гору…

   Вся турецкая армия, увидев, что казаки уже обошли городок и лагерь сераскира, бросилась из Россевато. Конница, понадеясь на добрых коней, сыпанула через гору, а пехота — по-над Дунаем, камышами и болотами…

   Прискакал Денисов с полком Николая Иловайского, хотел отрезать и остановить, но — тесно. Стали петлять меж болот по камышам. Турки огрызались. Заминка вышла…

   Багратион азартно кулаком тряс:

   — Кавалерия — вперед! Гнать, пока кони падать не станут!

   Платов в подкрепление казакам бросил Чугуевский полк. Сорвались те, понеслись, замигали красными шапками…

   Сам Милорадович с Павлом Иловайским прискакали к передовым частям:

   — Остановить бегущих турок! Отрезать!..

   Денисов, весь в болотной грязи захлестанный, злобно щерился:

   — Это невозможно. Я уже делал такое испытание…

   Павел Дмитриевич не поверил, поскакал с чугуевцами, но турки меж болот сгустились, шли бодро, на предложение сдаваться кричали, что умирать — один раз… Отбили Павла Иловайского, вскоре и Милорадович уехал.

   Весь день прошел в приятнейшем времяпрепровождении. Егеря, свернувшись в колонну, одним ударом взяли бросаемый убегавшими турками городишко, ловили разбегавшихся по камышам. Донская артиллерия била по лодкам, на которых пытались османы за Дунай убраться. Легкие войска разделились на две части: одни устремились через гору за турецкой кавалерией, гнали ее верст двадцать и захватили местечко Кузгун, где взяли еще четыре орудия; другие до темноты гоняли по придунайским камышам за турецкой пехотой, перемазались, как черти.

   Часов в пять пополудни стали съезжаться и трофеи считать. Атаманцы притащили одну пушку и шесть знамен, полк Кутейникова тоже шесть, и полк Ефремова 3-го шесть, одно зеленое, самого сераскира. Сам сераскир, видели, на сменных лошадях ушел. Полк Сысоева два знамени приволок, одно большое, белое. Из 30 знамен, взятых в бою, 24 добыл платовский корпус. Милорадович, правда, пушек больше взял.

   Пехоте и хвастаться нечем. Писали в реляциях: «в сей незабвенный день, ознаменованный толь славною победою Вашего Превосходительства…», а представляли к наградам мало — одних адъютантов, что приказания развозили. В штыки один раз ходили: сто пятьдесят архангелогородцев турок из камышей выгоняли.

   Потери ничтожные, сто шестьдесят убитых и раненых. У Палена среди драгун вообще убитых не было, уланы уже в темноте двоих потеряли, нарвались в камышах… У донцов убито семь офицеров и восемнадцать казаков, ранено человек пятьдесят.

   — Редкая победа, редкая!..

   — Пленных тысячу пригнали… Агу какого-то…

   — Мало, могли бы больше взять!..

   — Велено ж было дорогу на Силистрию перерезать…

   У Денисова, которому по диспозиции приказывалось эту самую дорогу перерезать, даже голова разболелась. Дошли до него слухи, что Платов обвиняет его: из-за Денисова мало побили и мало пленных взяли… Пошел Денисов к Багратиону оправдываться.

   — Ваше Высокопревосходительство, чтоб турок от Силистрии отрезать, надо было меня из подчинения генерал-лейтенанта Платова изъять. Как же дорогу перерезать, когда имел я повеление атаковать в одном направлении с господином атаманом, за бунчуком его следить…

   Багратион слушал Денисова милостиво, но в одобрение ничего не сказал.

   Платов же и Милорадович произведены были за сие сражение в «полные генералы». Стал Матвей Иванович генералом от кавалерии.
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    Глава 19

    СИЛИСТРИЯ. КОНЕЦ КАМПАНИИ
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После трехдневного отдыха войска пошли на Силистрию, 11-го подошли, платовские казаки рыскали вокруг по лесам, выкуривая разрозненные группы турок. 12-го обложили.

   Лазутчики доносили, что в Силистрии 11 тысяч гарнизона, 180 орудий. Багратион послал в крепость предложение сдаться. Турки отказались.

   — Кто там комендант у них?

   — Какой-то Илаку-Оглу.

   — Не тот, что в Гирсове командовал? — поинтересовался Платов.

   — Кажется, тот.

   — Я ему от себя письмо напишу, как старому знакомцу.

   — Напишите, Матвей Иванович, — согласился Багратион. — А мы ваше письмо подкрепим из орудий.

   Орудийный огонь показал, что крепость прочная и место вокруг голое, — пушки близко подвозить опасно, как бы вылазкой не отбили. Морщась — много времени отнимается — Багратион приказал Милорадовичу блокировать Силистрию, строить редуты для батарей, а Платову выдвинуться дальше, к Калипетри, и наблюдать, как бы турки не пришли Силистрии на помощь со стороны Рущука.

   Постепенно подтягивались войска. Подошел Марков со своим корпусом. На другой стороне Дуная стали тоже возводить батареи, чтоб пронизать Силистрию огнем со всех сторон. Неожиданно порадовало всех известие, что Измаил, оставленный далеко в тылу, капитулировал перед наблюдательным отрядом генерала Засса. Теперь оставалось взять Силистрию — и весь выступ между морем и Дунаем будет накрепко привязан к России.

   Казачьи войска стояли на отшибе, к юго-западу от крепости. Ждали турок от Рущука, ждали англо-турецкого десанта у Варны. Ни те ни другие пока не показывались, Адриан Денисов, ссылаясь на слабое здоровье, запросился в отпуск. Платов отпустил его в Бузео, в Валахию, где тот имел несколько крепостных.

   23 сентября в проливной дождь прискакали из тянувшегося по-над Дунаем леса казаки:

   — Турки!..

   — Где?!

   — От Туртукая… Сила прет… Сбили нас…

   — Ах ты ж… — Платов, выгладывая из палатки на струи дождя, стал накидывать синий плащ. — Тревогу! На конь!

   Он сам со всей своей кавалерией и егерями пошел навстречу подступающим туркам.

   Впереди в лесу редко постукивали выстрелы. Оттуда поодиночке выскакивали казаки, съезжались в кучки. Это передовые посты откатывались под турецким натиском.

   Платов остановил свой отряд на равнине, поперек дороги:

   — В лес не пойдем, здесь их встретим. Пусть они растянутся, а мы их тут…

   Шесть полков казачьих во главе с графом Строгановым он поставил в первой линии, регулярную конницу — драгун и улан — во второй. По флангам рассыпал батальоны 7-го и 11-го егерских полков. Позади конницы развернулась Донская артиллерийская рота.

   Два донских полка встретили турок при выходе из леса. Постреляли, поджигитовали и схлынули.

   Из-за пелены дождя возникли они перед молчаливыми неподвижными платовскими линиями, разделились и, взбивая грязь, ускакали на фланги, за ними с шумом, чваканьем и стрельбой тяжело скакала турецкая конница. Она налетела прямо на центр платовского построения…

   Донские пушкари сзади ударили через головы гранатами. Команда — и донские полки Строганова, завизжав, с места в карьер рванули в дротики. Турки, ошеломленные орудийным огнем и — более того — визгом атакующей лавы, шарахнулись и бросились наутек.

   Три версты Строганов с казаками гнал их сквозь редкий лес; турки не принимали боя, они падали на конские шеи и понукали коней, стремясь оторваться.

   Пален и Лисаневич с драгунами и уланами скакали сзади, старались удержать равнение. Платов, собрав два заманивших турок полка, вел их в резерве, держал «в кулаке» на всякий случай.

   Через три версты турки в свою очередь рассыпались, разделились. На широкой прогалине ждали их свежие силы, понуро свисали мокрые бунчуки.

   — Алла! Алла!

   Плотной кучей, сначала медленно, а потом все быстрее пошли они на расскакавшихся строгановских казаков.

   Драгуны и уланы приостановились, Платов сам поскакал к ним.

   — Не останавливаться. Поддержать!

   Пален, крутившийся перед полками с оголенным палашом, кивнул:

   — Сейчас, Матвей Иванович… Подравняемся…

   Драгуны выравнивали строй, теснились колено к колену.

   Дальше уступом сдерживали дымящихся коней уланы, значки на их пиках свисали бесцветными, серыми тряпками, мокро блестели чехлы на шапках.

   Казаки, смешавшись с турками, отмахивались саблями, поодиночке и кучками выскакивали из толпы дерущихся.

   — Марш-марш!..

   Приотстав от пошедших вперед тараном драгун и улан, Платов платком, промокшим и липким, подал знак двум резервным казачьим полкам. Они, в мгновение ока, раскинув лаву, пошли во весь мах, огибая дерущихся, отрезая путь отступления.

   Турки, не выдержав сдвоенного удара, бросились назад, других запасных сил у них не было. Пятнадцать верст драли они перелесками, пока не отстали измотанные грязью казачьи кони.

   — Кони у них дюже добрые, — жаловались казаки. — Если б не кони, на прах бы их порубили…

   Сто пленных, знамя и двухбунчужный паша Махмут стали платовским трофеем в этом бою. Наших убитых и раненых подобрали с полсотни.

   Между тем осада Силистрии продвигалась слабо. Милорадович, не поделив победы, разругался с Багратионом и уехал в Бухарест. На смену ему прибыл Ланжерон. 1 октября подошли наконец осадные орудия. Но Силистрия не сдавалась. Багратион, с которым Платов часто сиживал вечерами, стал говорить, что воевать будет до ноября, а потом придется возвращаться за Дунай и весной начинать новый поход.

   — Государь велел за Балканы идти, на Царьград, — напоминал Платов.

   — За Балканы идти — одних волов надо восемьдесят тысяч, — прикидывал Багратион. — Молдаване с их закоренелой вялостью не поставят нам нужного количества провианта. Нет, дорогой Матвей Иванович, придется зимовать за Дунаем, а пойдем мы за Балканы весной, в марте…

   — Государь недоволен будет, — вздыхал Платов.

   Багратион пожимал плечами, переглядывался со своими любимцами, носатым генералом Кульневым и адъютантом Давыдовым, пиитом и вольнодумцем.

   — Ну, разгневается Государь, ну, пошлет нас куда-нибудь, — притворно вздыхал Кульнев. — На Кавказ, скажем… Там повоюем. Матушка Россия тем хороша, что все-таки в каком-нибудь углу ее да дерутся.

   Вечера в компании этих ребят, воюющих ради возможности воевать, последних русских рыцарей, были для Матвея Ивановича истинным душевным наслаждением, — и Багратион без него, как сам говорил, скучал.

   4 октября вновь показалась турецкая конница и вновь была отбита, а 9-го показалась вся турецкая армия, идущая от Туртукая на выручку Силистрии, вели ее Сераскир Пеглеван и трехбунчужные паши Мегмет и Бошняк-Ага. У местечка Татарице турки остановились и стали рыть окопы.

   Платов выскочил было отогнать их, но силы оказались явно несоизмеримы. Отошел, дал знать Багратиону. Встревоженный Багратион подошел с девятью батальонами. Платов подъехал, доложил: турок тысяч двадцать, роют окопы, ставят батареи.

   Багратион, хмурясь, вглядывался в турецкий лагерь, прикрытый все тем же редким лесом, оглядывался на свои поредевшие батальоны, штыков по триста, не больше. Прижало — а войска разбросаны, и Засс из-под Измаила не подошел, и за Силистрией наблюдать надо, и против Варны отряд стоит, наблюдает…

   Лисаневича с его Чугуевскими уланами, двумя эскадронами драгун и батальоном пехоты Багратион оставил в тылу: хотя под Силистрией стояли Марков с Ланжероном, но чем черт не шутит, пусть наблюдает, как бы от Силистрии не ударили. Остальных, платовских и своих, развернул против нового противника. Пехоты в шестнадцати батальонах набиралось тысячи четыре с половиной, драгун три полка, Кульнев с Белорусским гусарским, казаков десять полков, всего тысяч восемь — девять.

   Пока строились, показалась турецкая конница, поездила, постреляла. Казаки нажали, она отступила. Смеркалось.

   Багратион посмотрел на часы, на турок, оглянулся на Силистрию:

   — Завтра атакуем их в лагере. Одним ударом решим все дело.

   В ночь на 10 октября построил Багратион свои войска в две линии. Первую составил целиком из казаков. Рассыпал шесть полков: чтоб прочесали по дороге всю местность, выявили засады. Вторую линию составил из полковых пехотных каре: на правом фланге поставил приведенных из-под Силистрии московских и малороссийских гренадер под командованием Карла Мекленбургского, генерала молодого, храброго, но глуповатого — тот сам пил и солдат своих перед боем угощал, за что его они и любили; в центре стал проверенный Бахметьеве Воронежским, Архангелогородским и Украинским полками; на левом фланге — Репнинский с Новгородским полком и князь Трубецкой с егерями; в промежутках каре — стародубовские, дерптские и северские драгуны, Кульнев с гусарами и четыре казачьих полка.

   До свету, в 4 часа утра, пошли. Платов, Багратион, Бахметьев ехали вместе меж пехотных каре. Чуть позади Строганов вел Атаманский полк.

   Бой вспыхнул внезапно. Как-то так получилось, что казаки прошли и не заметили, а по каре Бахметьева в упор ударили из кустов ружейным огнем. Каре остановилось, передний фас стал отвечать. Турки с построенной батареи ударили из пушек. Бахметьев остановил своих солдат, велел выкатить вперед полковые пушки и картечью вычистить кусты, откуда стреляли янычары.

   Орудийная перестрелка, огонь на картечь продолжались до самого света. Внезапно турки впереди завизжали, закричали «Алла!» и прямо с батареи бросились на русские пушки, выдвинутые перед каре. Артиллеристы растерялись: кто прицел менял, кто побежал. Каре шарахнуло неровным залпом, потом вторым.

   — Ах, черт! Отберут пушки! — Платов оглянулся на Строганова. — Граф, отбить!..

   Атаманцы, огибая каре, понеслись в атаку. С другой стороны обскакивал каре генерал Ланской с гусарами. Турок смяли, погнали… Бахметьев, не растерявшись, скомандовал атаку. Каре его ломанулось сквозь кусты, прошло их беглым шагом, ворвалось на турецкую батарею. Опамятовавшиеся артиллеристы потащили вперед пушки.

   — Вперед, ребята! Вперед! — кричал Багратион.

   — Ваше Превосходительство, позвольте мне пока здесь закрепиться, — докладывал Бахметьев. — Ни справа, ни слева никого не видно…

   Справа, где наступали гренадеры, после стрельбы всколыхнулось «Ура-а-а!!!», но опять потонуло в стрельбе. Оттуда прискакал ординарец — передал, что турок сбили, но наткнулись на овраг, из-за которого стрелки турецкие бьют наших на выбор.

   — Оставить там казаков. Гренадеров — сюда! — распорядился Багратион. Впереди приближался многоголосый вой: «Алла-а-а!!!»

   — Ваше Превосходительство, атакуют!

   Бахметьев успел установить на турецкой батарее свои пушки. Ружейный огонь и картечь остановили турецкую атаку. Турки кинулись повторно. Сам Платов с казаками подкрепил Бахметьева и отогнал их.

   Уже совсем рассвело, но из-за густого дыма, укрывшего все поле боя, ничего не было видно.

   В третий раз контратаковали турки… В разгар свалки справа раздался треск барабанов и показались продирающиеся сквозь кусты гренадеры. Турки не устояли и откатились.

   — Еще немного, и они побегут, — обещал Багратион. — Главное — устроить боевую линию. Принц, готовьтесь к атаке!

   В гренадерском каре глухо забили барабаны. Принц Мекленбургский шумно сопел, как бугай, готовый кого-то забрухать.

   — Ребята, в штыки их! Не любят они нашего штыка! — кричал Багратион.

   Слева приближалась стрельба, левофланговые каре вроде тоже прорвались сквозь кустарник. Но — нет!..

   — Ваше Превосходительство! Князь Трубецкой атакован превосходными силами… Никак не может…

   Багратион только глянул на Платова. Платов одним взмахом послал на левый фланг Палена с драгунами…

   Левофланговое каре князя Трубецкого, как оказалось, было атаковано свежим албанским корпусом турок и кавалерией. Два батальона 7-го егерского полка, батальон 14-го и 6 орудий Донской батареи удержались, отстреливаясь во все стороны. А вот подскакавший с драгунами Пален был сбит огнем и прогнан турецкой конницей. Два русских орудия достались туркам.

   Каре Трубецкого и Репнинского оказались в окружении. Два часа дрались они, обрастая горой турецких трупов, даже смогли отбить обратно две пушки.

   Пален, отскочивший к центру построения, вновь собрал своих драгун. Платов завернул каре Украинского полка и послал его на помощь левому флангу. Общими усилиями турок там отбили, но момент общей атаки на турецкий лагерь был упущен.

   По всей боевой линии грохотала пушечная пальба. Багратион несколько раз собирался ударить в штыки, но очень уж плотный огонь гремел из турецких укреплений, и внезапности не получилось…

   Часов в пять пополудни приказали войскам отойти.

   Были взятые знамена, были пленные, но полного успеха не достигли. Наших человек триста похоронили.

   — Надо их на чистое выманить, — ставил задачу Багратион. — В кустах все преимущество регулярства теряется, деремся кучей и врассыпную. Так побеждает тот, у кого солдат больше.

   Ночевали на поле боя. Весь день 11 октября стояли перед турецкими окопами, выманивали. Но турки не выходили, только стреляли. Зато из Силистрии три тысячи выскочили, еле их Ланжерон с Марковым обратно загнали.

   12 октября Багратион велел отойти на три версты от турецкого лагеря, как бы давая место развернуться и подраться, но турки так и не вышли. Сидели, постреливали. К ним подходили свежие войска.

   13-го Багратион уехал под Силистрию и оттуда дал знать, что 14-го вечером армия уйдет к Россевато. Платов назначался начальником арьергарда и должен был прикрыть отступление армии, чтоб противник о том не догадался.

   14-го, перед тем как выступить, Платов написал Ее Величеству, поздравил с днем рождения, сообщил, что «во оный знаменитый день» выпил за здоровье и долголетие Императрицы «с наличными» генералами и офицерами по рюмке вина. Отослав письмо, велел строить боевой порядок — надо было дать Багратиону беспрепятственно уйти верст на пятнадцать…

   Армия уходила на Сатунау, Россевато, Черноводы. Турки не преследовали. У Троянова Вала русские остановились и ждали три недели: вдруг турки осмелеют, выйдут в чистое поле. О турках — ни слуху ни духу. Зато пришло повеление от государя — разбить визиря, взять Силистрию, зимовать на правом берегу Дуная. На Дунае, дескать, решается участь России.

   Багратион сел отписывать, что на правом берегу корма никакого нет, войска много потеряли от голода и болезней, в батальонах нет и половины комплекта. Прозоровский продовольствия заготовил много, но все оно далеко, на левом берегу, подвезти его нет возможности. По зимней распутице курьер из Гирсова в Яссы семь дней добирается, а надо бы два, волы же с продовольствием и вовсе не дойдут. Либо на левый берег уходить, либо вся армия вымрет.

   К счастью, 21 ноября сдался Браилов. Отдали турки 205 орудий и 87 знамен. Ну, хоть что-то! Ключи от Браилова послали царю, чтоб не расстраивался, и особо прописали, что правый берег Дуная все равно будем держать, расставим казаков по Троянову Валу.

   Платов расстроился:

   — Я вам так скажу, казаками Троянов Вал держать можно, но никаких подвигов я здесь не предвижу.

   Багратион ему ответил:

   — Вы, Матвей Иванович, и так много подвигов совершили. Турки зимой воевать не будут. Отдохните, подлечитесь… Приезжайте ко мне на зимние квартиры. Признаюсь, что мне очень скучно без вас бывает.

   Платов немедленно затребовал к армии Денисова.

   Денисов эту осень прожил в Валахии в свое удовольствие: с собаками охотился, в бостон по пять копеек играл. Все время домой, на Дон, просился. В армию, однако, на почтовых прискакал. Багратиона он застал, когда тот собирался отъезжать на зимние квартиры.

   Багратион, конечно, догадывался, зачем Денисов вызван, но забегать вперед не стал:

   — Явитесь к атаману Платову. Он все знает, и вы получите от него решение.

   Денисов стал просить, чтоб его на Дон отпустили, одну эту награду за все труды свои просит. Багратион его утешил:

   — Я очень вас знаю, и все будет хорошо. Эй, трогай! Честь имею, господа!..

   Денисов отправился к Платову:.

   — Матвей Иванович! Милости прошу. Отпусти на Дон! И Багратион мне обещал…

   — Ничего не знаю. Вот повеление от Багратиона: все наши полки остаются за Дунаем. Ты — за старшего. Принимай командование, а я что-то захворал. Кашляю… Кабы не чахотка…

   Больной Платов уехал в Главную квартиру, а оттуда на Дон, чтобы, поскучав там, вновь вернуться в Петербург, навстречу новой славе и ласкам двора. Мы же задержимся на какое-то время с Денисовым, который с изнуренными казаками остался за Дунаем. Вспоминал он потом, что плакал горькими слезами, но видел одно утешение, что начальником к нему поставили разумного и доброго генерала Ланжерона.

   Шесть полков казачьих разбросал Денисов от Дуная до Черного моря. К счастью, зима была теплая, кое-как перебились казачьи кони на подножном корме.

   Ланжерон вскоре тоже уехал, и пришлось Денисову служить с блестящими и капризными графами Каменскими. Граф Сергей Михайлович принял ланжероновский корпус и первым делом велел Денисову идти вперед и поражать неприятеля. Денисов отвечал, что сделать это нет никакой возможности, казаки настолько утомлены, а лошади их так слабы, что буде атакует неприятель пикеты, они до полка с большой нуждой смогут ретироваться.

   Однако месяца через два предупредил Каменского, что лошади отдохнули, теперь можно организовать недалекую экспедицию. Собрал тысячу годных лошадей, всех полковников и послал вперед от Черновод. Погоняли за фуражирами, трех турецких чиновников захватили… Дальше жили спокойно.

   Весной царь, недовольный Багратионом, назначил командовать Молдавской армией графа Николая Михайловича Каменского.

   Перед новым походом, трудным и кровопролитным, Денисова стали часто посылать с казаками вперед, добывать на неприятельской территории продовольствие. Отправляя гурты отбитого скота, вступил он с Каменским в запутанную переписку, ибо требовал граф и продовольствия добывать и от мародерства удержаться. Приходилось за каждого утерянного быка ответ держать.

   Отношения с новым командующим не складывались (впрочем, как и обычно). Каменский помимо Денисова отдал приказ вывести казачьи полки за Дунай, а Денисова с одним его именным полком оставил держать сто верст территории и стоять твердо, отражать нападение. Денисов запросился к Главной армии лечиться и написал новому командующему «партикулярное» письмо с объяснениями. Командующий его удерживать не стал, разрешил лечиться. Денисов стал просить, чтобы разрешили ему пребывать в армии без команды, «партикулярно». И это разрешили. Стал он свидетелем новой кампании, теперь под командованием Каменского, видел, как брали Шумлу и Силистрию, потом уехал в Бухарест, а оттуда в Яссы, сдал полк и в начале 1811 года заявился в Санкт-Петербург просить отставки.
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    Глава 20

    НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ
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Подлечившись на Дону, Матвей Иванович Платов благоденствовал в Санкт-Петербурге. Стал он заметной фигурой при дворе, и если прихварывал, сам царский лекарь его пользовал. Закрутила, завертела Платова светская жизнь. Многие знатные персоны с ним в переписке состояли, одна из них — королева Прусская. Прусский король подарил Матвею Ивановичу драгоценный сервиз, где были изображены все платовские подвиги. Бывал Платов на балах, сам пиры устраивал. Кое-кто уже прочил его в командующие Молдавской армией, поскольку и граф Каменский не мог победоносно закончить войну и добиться желанного мира. Но царь и новый военный министр послали в Молдавию на смену заболевшему Каменскому Михаила Илларионовича Кутузова.

   Зато из Молдавии явился в Санкт-Петербург Адриан Денисов. Всесильный Платов принял его по-хорошему:

   — С чем пожаловали, любезный Адриан Карпович? Не нужно ли чего?

   Денисов рассказал, что был у военного министра Баркля-де-Толли и просился в отставку, но военный министр отказал. «Государю, — сказал, — угодно, чтоб вы и дальше служили. Скоро понадобится ваш талант воинский, и надобность такая скоро последует».

   Платов, услыхав о «талантах воинских», поскучнел. И как людям неймется возносить себя! Денисов же понял это как намек и беспокойство Матвея Ивановича о грозной судьбе Отечества, и продолжал:

   — Что за надобность? Основательно я, Матвей Иванович, ничего не знаю, но о замыслах Наполеона говорят много. Я готов на границах России или внутри Отечества пролить кровь мою и умереть, но прошу только за границу меня не употреблять.

   — Я сему рад, потому что наказной атаман генерал-лейтенант Киреев жалуется на слабость здоровья и просит увольнения. Я вручу вам в управление Войско Донское, — величественно сказал Платов.

   Денисов поблагодарил и откланялся, но явно остался недоволен. Потом узнал Матвей Иванович, что ходил Денисов к Барклаю. По закону, должен был Платов предлагать военному министерству кандидатуру наказного атамана, вот Денисов и просил Барклая, чтобы тот платовское предложение о назначении Денисова отклонил. Барклай Денисова обнадежил.

   В конце марта 1811 года Денисов уехал на Дон, где ждали его семейные хлопоты и неурядицы — единственная дочь его была брошена мужем с двумя детьми. А Платов, решив про себя, что Денисов сам не знает, чего ему надо, вновь обратился к светской жизни.

   Мы же последуем за Денисовым на Дон, забываемый уже Матвеем Ивановичем, и продолжим на полуслове прерванное описание жизни славной фамилии Кисляковых, этого заинтересовавшего нас рода.

   На Дону всколомученная перенесением столицы жизнь входила в старое размеренное русло. Строительство города Новочеркасска для многих оказалось делом прибыльным, местом хлебным. Прочно обосновались некоторые Кисляковы в рабочих полках. Из бессергеневских двух братьев, Тимофея и Василия, младший процветал в «кучурах» урядником. Старший пришел с французской кампании из Пруссии, принес только что введенный для нижних чинов знак отличия — Георгиевский крест, но пока сидел при Войске без должности.

   Больше всех Кисляковых старался на строительстве Алексей Кисляков из Кисляковых скородумовских. Числился он теперь по городу Новочеркасску, и как исправнейшему офицеру испрашивали ему в 1811 году золотую медаль. Помимо служебных дел занимался поднаторевший Алексей Иванович посредничеством. А вот братец его непоседливый, Андрей Иванович, с которым Алексей разругался, мыкался на южных границах в полку Акиндина Аханова.

   Ох, глухомань проклятая, служба пограничная! И ни продвижения тебе, ни громких побед. Приключений — да! Особенно для тех, кто всю жизнь их себе ищет на одно место.

   На Кавказе в полку Аханова не скучали. То найдут казаки мертвого, великороссийской породы, человека, — все земли бедолага прошел, волю искал, — то абреки налетят, скот отгонят. Один раз поехали ловить хищников, а нашли в камышах кабана. Давай гонять за ним и пиками колоть. Одного своего по неосторожности в плечо ранили…

   Кисляков Андрей Иванович в эти игрища не вмешивался, в полковой квартире просиживал, все вздыхал и рассказывал о болезни, над ним существующей. Рожи корчил, ладонью под ребра себя тыкал. Аханов, сам из бессергеневских казаков, слушал и думал: «Как ты мне начертенел!» Кислякову он не верил. Недавно, проходя по лагерю, он стал невольно свидетелем одной сцены. Сидел хорунжий по-стариковски на солнышке, рядом черкасские мальчишки, записанные урядниками, возились: боролись, потом, взмахивая ногами что твоя мельница, стали на руки становиться, но не выдерживали, копырялись на бок. Кисляков, забывшись, заглядевшись на них, встал, подошел — «Вот как это делается», — и скорчился на земле. Аханов вдруг увидел, что держится он, как кобель, по нужде присевший, лишь на передних конечностях. А потом медленной пружиной развернулся, распрямился и встал столбом вниз головой на чуть подрагивающих руках. Аханов аж поперхнулся: «Как-кая падла!..»

   Вскорости пришло в полк Аханову повеление «О взыскании со служащего в полку его хорунжего Андрея Кислякова во удовольствие брата его хорунжего Кислякова 570 рублей, естьли уплатить не в состоянии, то вычитывали бы из жалования его по третям».

   Вызванный Кисляков прочитал, протянул разочарованно:

   — А? Всего-навсего? — и подмигнул одному из детей обер-офицерских. — Ну что, Вовка? Будем бить гадов?

   Количеством врагов и тяжб не смущаясь, стал Андрей Иванович отбиваться. Уговорил, убедил он полкового командира, и пошел в Черкасск рапорт старшины Аханова с приложением отзыва служащего в полку его хорунжего Кислякова в рассуждении взыскиваемых с него должных им брату денег… Казалось, что забавы ради доканывал он начальство.

   И посудился бы всласть, да иные дела отвлекли. На Кавказе война разгорелась нешуточная. Осетия восстала, кабардинцы и чеченцы производили страшные опустошения на линии. Кисляков вскоре воспрянул духом, заскакал. Документы в Военную коллегию представил с просьбой о награждении себя чином для уравнения «с верстниками». Документы те вернули, как поданные «через команду[121]».

   «Гноили» упершегося Кислякова в хорунжих 19 лет. И не мог он от Линии избавиться, как виноградная лоза от усов. Кавказ да Грузия — самые гиблые места. Слали туда в наказание сквалыжных и запойных, дабы могли они воздержать и исправить себя от порочной жизни. И Кисляков в таком обществе, как рыба в воде, — свой среди своих.

   Сын Петька подрастал. Два года с отцом на линии жил, на кубанских постах. В 1810 году пришла пора зачислять его на службу. В этом же году помер наконец Мартынов, главный из врагов. Платов Матвей Иванович стал дело сглаживать потихоньку. Петьку направил в полк Поздеева и через неделю службы записал в урядники. Туда же, к Поздееву, старшего Кислякова для совместной службы перевел. При всем своем упорстве и упрямстве Кисляков, сутяжный и мелочный с другими, с сыном был прост, не строг, лишь изредка попрекал с ехидной усмешкой.

   Война на Кавказе на убыль пошла. Кабардинцы в Санкт-Петербург делегацию направили милости просить. Теперь уже младшего Кислякова, Петра, посылали в закубанские владения князя Мисхуста с командой для рассеяния «хищнических партиев», готовых вторгнуться в российские пределы.

   Старый Кисляков опять затосковал на кордонах. То придирался к каждой мелочи, то спал целыми днями. За 50 человеку, а всё — хорунжий. Чины пошли с 12-го года…

   Находили на державу с запада тучи. Смерть и увечья несли, чины и знаки отличия.

   С 1810 года стали стягивать войска к западной границе. 22 донских полка держали там в готовности. Сам Платов подбирал командиров полков «по соображениям родственной связи». Свой своего в бою не бросит. Одних Иловайских собралось четверо — 4-й, 5-й, 10-й и 12-й. Обещали начальники, что ни видно на Варшаву наступать, но никакие начинали. Раньше шли в Европу по цезарскому или прусскому приглашению, на все готовое. Теперь, когда Бонапарт набил холку и тем и другим, но неосторожно увяз за Пиренеями[122], сами засобирались, но, как водится, затянули дело до последней крайности.

   Проедали казаки казенное содержание. Партиями ехали из болот и с песков на Дон отпускные команды. Такие же партии торопились на пополнение стоявших в западных пределах полков. Ехали охотно. Молодые и ретивые на Платова большую надежду имели. Всегда он за казаков заступался и в лучшем виде их начальству представлял. Войн победоносных в последнее время было мало, вот разве что в Финляндии. Отсюда и чинов мало давали и наградами не баловали. Но должно ж когда-нибудь повезти донским казакам!

   Командиры и сам Платов прибывших придирчиво осматривали. Скандальных, неуемных прямо с дороги на Кавказ заворачивали.

   Странное место! Одни там лечились, другие наказание отбывали…

   Но и с Дона, и с Кавказа, и с Кубани, и с Дуная (откуда, кстати, стали потихоньку забирать проверенные, обстрелянные войска) оглядывались службистые, жадные до наград и почестей ребята на Запад. Чувствовали…

   Меж тем природа являла грозные знамения. В 11-м году, в феврале, над окружной Усть-Медведицкой станицей слышали гром и видели молнию, о чем доносили товарищу министра внутренних дел и — о том же — Платову. А осенью и вовсе комета появилась. В безлунные ночи длинный ясный хвост ее колебался от ветра и вспыхивал.

   Гадали казаки — к чему б это? Новой войны не боялись. Держава и так из войны не вылазила. Шведы, персы, турки… Извечный, трижды проклятый Кавказ…

   Весной, как обычно, стали собирать партии на подмогу в полки. В урочище Красный Яр, на Тузлове, съехались те, кому отправляться на Кубань, в Грузию, в Крым, в Молдавскую армию. В Казанской готовилась к отправке команда в далекую Лифляндию. Из Маньково должен был выступить на Кавказ целый полк Рубашкина. Вот тогда, весной 1812 года, засобирались казаки и в очередной поход на Варшаву.

   28 апреля вышел приказ вернуть отпускников в 22 полка на западной границе, место сбора — урочище Голота на реке Кундрючьей. Оттуда же, но чуть позже, уходил в Мозырь (западные рубежи Российской империи — теперешняя Белоруссия) свежий полк Петрова.

   С одной из таких команд, в предчувствии побед, чинов и наград, отправил Алексей Иванович к Платову, в Атаманский полк, сына своего Степку, малолетка, который в оный полк уже лет пять, как был записан.

   Положенных атаманцам 2 аршин и 8 вершков Степан Кисляков достиг, но позже, — когда в годы мужские вышел. С 8 лет записал его отец в полк. Платов на новой своей должности такие вещи по первам (сначала) пресекал. Наказывал другим казакам строго, чтоб не являлись к нему с просьбами о производстве их в урядники. Но для верного Алешки Кислякова исключение сделал. Уходя на вторую войну Императора Александра с французами, распорядился он о нужных ему людях, а вернее — об их сыновьях. В первый день, как записали Степку в атаманцы, 18 декабря 1806 года, вышел приказ «господина атамана Матвея Платова о производимом офицерском сыне Степане Кислякове в урядники». Вместе со Степкой получили урядницкую обкладку на воротник[123] сыновья Николаева, Сиротина, Волошинова и двое Минервиных, Иван и Константин.

   С атаманцами в Пруссию восьмилетний Степка, конечно же, не пошел.

   Куда ему? При отце остался… Потом отец в «кучуры» перебрался, в рабочий полк, и Степку к себе «переписал». Значилось в бумагах, что занимается малолетний урядник на новочеркасской стройке «приготовлением разных материалов», — а на самом деле он дома сидел.

   По достижении 13 лет заставил его отец на службу ходить. Вослед Платову. Помнил Алексей Кисляков из рассказов, что старший Иван Платов сына своего Матвея именно 13 лет в службу определил.

   Записал потом Степан Кисляков себе в послужной список, что служил он с 1 января 1812 года во внутренней войсковой службе при устройстве города Новочеркасска четыре месяца. На самом деле — пять дней. На зиму рабочие полки по домам распускались, и собирали их на работу 15 апреля, после Егория Победоносца. А 1 мая уходил а с Дона в Гродно, к Платову, с войсковым старшиной Копылковым команда отпускников Атаманского полка, 6 урядников и 61 казак. С ней, написав прошение «о командировании его на походную службу», Степка и отправился.

   Матвей Иванович Платов стоял сначала в Белостоке, потом в Гродно, прикрывал с 14 казачьими полками назначенные ему рубежи и через агентов вел разведку, что творится за границей, кропотливо сравнивая слухи, сплетни и показания очевидцев-евреев[124].

   Дела складывались невеселые: сил у неприятеля вдвое, а то и втрое больше нашего и вождь — Наполеон.

   Наполеона Платов не боялся, хотя и уважал, угадывая в нем нечто родственное, и войны не боялся. Война его в большие люди вывела. Тревожила Платова неопределенность. Подступая под седьмой десяток, ничего хорошего от современной молодежи Матвей Иванович, как и многие пожилые люди, не ждал. Но то, что вокруг творилось, и вовсе — ни в какие ворота. Все, казалось бы, ясно — Наполеон увяз в Испании, на другом конце Европы, война с Россией ему не нужна и невыгодна. Чего ж еще?

   Иди да бей, разоряй поляков, французских союзников[125]. И все были за наступление — и командующий 1-й армией, он же военный министр, Барклай, и командующий 2-й армией князь Багратион, и прежний главнокомандующий против Бонапарта граф Беннигсен, и сам Великий Князь Константин Павлович, суворовский ученик. И лишь Государь Александр Павлович, который все это дело затеял и уже прибыл в Вильну к войскам, ни разу ни о наступлении, ни о самой подступающей войне ясно не высказывался.

   Ну и доигрались, домудрились. Разъяренный и перепуганный русскими приготовлениями Бонапарт за четыре месяца собрал за Вислой кулак, чтоб одним ударом, одним громовым ударом…

   Глянули тогда на трезвую голову — приготовления русские не отвечают грандиозности предстоящей борьбы, да и армии наши стоят вразброс по кордонной системе, и любую из них французам легко порознь разбить. Главная квартира битком набита знатными бездельниками. Сам Государь, взявший на себя командование, в действующей армии никогда не служил, командного стажа не имеет. Военному искусству учил его какой-то немец.

   Когда обнаружились через шпионов главные силы французов и место неизбежного удара, стали стягивать русские войска ближе друг к другу. Двигаться велено было «с такой скромностью», чтоб и сами войска не знали, куда идут. Багратион с Волыни стал пробираться через Пинские болота в Южную Литву, в Волковыск. Перед самой войной дислокацию меняли…

   Одни собирали и увозили архивы, списки ревизские, инвентарные и статистические, чтоб не могли они служить противнику для сбора налогов и реквизиций. Выгадывая последние дни, требовали, чтоб войска не давали неприятелю повода к «неприязненным действиям». Другие, полагая собранные Бонапартом со всего света войска «истинной сволочью», рвались в бой. Было от чего Платову тревожиться.

   При всех указанных сложностях Матвей Иванович, любящий благодетельствовать, заметил Степку: «Чей? Кисляков? А-а. Помню… Определял тебя», — оценил тонкость лести — с него, с Матвея Платова, брали пример, посылая 13-летнего паренька на службу, — полюбовался задорным русеньким чубчиком, пригладил лысину — эх! сам когда-то кудрявый ходил!.. — и, зная истинные тяготы полевой службы, оставил, как и предполагалось, казачонка при своей квартире среди таких же и постарше юных донских урядников на должности «подай-принеси», вроде как пажом при дворе.

   Вместо командира Атаманского полка, полковника Балабина, первыми людьми для Степки стали сотник Шершнев, который заправлял всем платовским обозом, и сотник Курнаков, третий платовский адъютант, который, собственно, и гонял Степку по всяким мелочным делам.

   Не хотеючи попал Степка в святая святых — такое место вражеские лазутчики спали и во сне видели. Бесполезно. От лазутчиков одно видел Платов спасение — окружил себя роднёю, зачисленной по Атаманскому полку. Держал при себе пасынка, подполковника Кирсанова, двух сыновей, а в полковых командирах — троих зятьев: Иловайского 5-го (при нем же многочисленные братья его), Харитонова 7-го и Грекова 18-го.

   Военный министр, не доверяя познаниям донцов в стратегии, наслал к Платову своих людей: по инженерной части — князя Кантакузина; по квартирмейстерской — четверых офицеров: Чуйкевича, Тарасова, Шило и Богдановича; так просто, для пригляду, крутились при атамане павлоградский корнет Жилин, числившийся 2-м адъютантом, преображенец Языков, армейские прапорщики Ясинский и Колычев. Для «дипломатических дел» прислали чиновника Смирного. Но коснись дело личной и секретной платовской переписки, были на то старший адъютант из своих, войсковой старшина Лазарев 3-й и войсковой есаул Процыков.

   От бумагу Матвея Ивановича делался «вертеж в голове». Получив какую-нибудь депешу, сажал он Лазарева за стол и начинал:

   — Ладно, напиши ему так… — потом вздыхал и улыбался. — Ну, ты сам знаешь, что писать… Давай, — и уезжал по делам.

   Лазарев чесал в затылке, звал третьего адъютанта, Курнакова, парня грамотного, чей батюшка заворачивал всей Войсковой Канцелярией:

   — Слышь, Курнаков? Как лучше будет?

   Они склонялись над бумагой, обсуждали и, подражая Платову, усмехались в усы. Подходил Процыков, подозрительно оглядывал углы комнаты, присоединялся к первым двум.

   Появлялся Платов:

   — Готово письмо?

   Офицеры вскакивали, протягивали листок. Платов, почти не читая, твердо и аккуратно подписывал: «Генерал от кавалерии Платоф».

   — Эй, кто там? Доставить!.. Так, Лазарев! Теперь напиши… этому… как его, черта?.. Ну, в общем, вот бумага от него. Пиши ответ, — и снова отправлялся по делам.

   Лишь победные реляции да особо важные личные письма писал Матвей Иванович сам. Адъютанты выстраивались у стола, а атаман медленно, покусывая нижнюю губу, выводил пером и ворчал:

   — Всё — сам… Всё — сам… А вы только в рот заглядываете… Ктой-то б работал, а вы б богатели…

   В ворчании находил удовольствие.

   Степка смотрел на него, как на Бога. Всё, что ни делал атаман, было преисполнено уверенности и достоинства. Наказать, наградить, гнать гонку, обобрать, наконец, — всё с величайшим достоинством, словно так от Бога положено. И середки атаман не знал. Если работать, так никто не угонится, если гулять, всё Войско знать будет. Если уж лень, то пальцем Платов не пошевелит.

   Широк. Деньгами сорит. Не обеды — пиры. Благодетельствует. Таких, как Степка, — в каждом углу. От обилия ординарцев и просто ближних казаков в глазах рябит. Калмыки, башкиры, крымские татары. Князь Хункалов, князь Балатуков, Усеин Газы-Мурза Адилеев… Вещи на квартире роскошные, дорогостоящие. Если б еще и баб сюда — прямо тебе царский двор. Как и при каждом дворе, первое дело — перешептывание, перемигивание, козни. Не против атамана, упаси Бог! За атамана, Матвея Ивановича, против завистников, интриганов, соискателей царской милости.

   Враг не страшен, его побьем. Не это главное. Главное — кого наградят? Оценят ли по заслугам?

   А бессмертный вопрос: кто кому подчиняется?..

   Казачьи полки, почитаемые отдельным корпусом, стояли меж двумя армиями, но в результате Багратионова передвижения стали ближе ко 2-й, хотя и подчинялись 1-й. Оба командующих армиями и Платов чинами равны. Донцы, в корпус не входящие, а числящиеся по 2-й армии, временно подчинены Платову…

   Любезнейший князь Багратион, зная за казаками некое своеволие, писал Платову по-восточному тонко: «Поставляя особенным удовольствием объясниться с Вашим высокопревосходительством, я сим покорнейше прошу Вас, милостивый Государь мой…» Но писал не своей рукой, через адъютанта. Ну и Платов не своими глазами читал. Тер подбородок, вслушиваясь в витиеватую речь, как кошка в мышиный шорох: «Как? А ну, еще раз…»

   «… Пользуясь благорасположением Вашим ко мне, и в самих предметах, к общей пользе оказываемых, я взаимно постараюсь быть угодным и Вашему высокопревосходительству…» — читал Курнаков.

   Платов усмехался. Обязательный и приветливый князь Багратион нравился ему гораздо больше лишенного вкрадчивости Барклая.

   Говорил об этом вскользь несколько слов.

   Ближние люди вполголоса начинали обсуждать и сравнивать командующих, что о ком прознали. Матвей Иванович щелчком подзывал слугу, пальцем молча показывал ему, кому поднести «горчишной», слушал дальше…

   Барклай — немец, и сын у него на французской службе. Пишет, пишет, вроде за всех подрядился, а в штабе — неразбериха. Завистников у Барклая — море. Сам Аракчеев его не любит. Но немцы, ясное дело, за него.

   У Багратиона завистники, конечно же, есть, но меньше. Очень уж обходителен! Всех очарует! Кроток, щедр, зла не помнит. Доброй души человек.

   У Барклая состояние скудное, хозяйства нет никакого, жена, ясное дело, немка, немолодая уже, дети…

   Багратион опять же был достатка среднего, но с молодых лет расточителен и дружков богатых имел. При Потемкине, при Салтыкове в бессменных ординарцах начинал. Карьеру на бабах сделал… (тут Матвей Иванович снова щелчком подзывал слугу, чтоб поднес казакам). После Итальянского похода, обласканный царем, подкатился он к самой царевой дочери. Но тут ему, конечно, ходу не было. Сам царь спешно нашел ему жену, богатую, но распутную, из своей дальней родни, и монаршей волею женил. Теперь — шеф лейб-гвардии Егерского полка, должность сия дается лицам Императорской фамилии. Ни черта не боится. Любимый ученик Суворова…

   И снова усмехался Платов и указывал слуге налить донцам по третьей.

   Живал он в столице и знал такое, что верным казакам и не снилось, догадывался, кто стоит за стремительно взлетевшим Багратионом и что стоит. Считая себя физиономистом, с усмешкой сравнивал салтыковский и багратионовский образы. Выходило, что князь Петр — сводный братец покойному Императору… Суворов… Что касается Суворова, то Платов знал его мало, а первое впечатление выдавало в нем человека стремительного и раздражительного, легко терявшего хладнокровие и потому позволявшего увлечь себя на поспешные шаги. Мало ли кого он любимым учеником называл!.. Вон, Денисова называл, Адриана Карповича. А таких, как Денисов, на Дону до черта…

   Тут атаман ловил себя на мысли, что таких, как Денисов, конечно же, немного: и на Дону и в России Денисовы в большой силе, цепко держат лейб-казачий полк, «примолвили» там разных выскочек из донской глухомани.

   …Между прочим, в Итальянском походе Денисов вызвал Багратиона на дуэль…

   На самом интересном месте, когда Платов уже начал снисходительно поучать ближних своих и открывать им глаза, прискакал посыльный с важным пакетом. Прочитал Матвей Иванович…

   — В поход, казаки! Обходят нас, если уже не обошли…

   — Как обходят?.. Войны ж нету…

   — Нет, так будет. Собирайтесь!

   Засобирались, забегали. Брали с собой всё, что можно забрать. Потянулись из Белостока на восток казачьи сотни.

   На пятый день, 11-го, сам Платов с Атаманским полком и донской артиллерией выступил из Белостока в Гродно, из Польши в Литву. Шли безостановочно в виду неприятеля, чьи партии по ту сторону рубежа так же пылили от Липецка на восток. В начальниках чувствовалось тайное волнение, постоянно оглядывались казаки, беспокоились лошади.

   Жители разбегались. Лишь ушастые, грязные евреи неподвижно, черными столбами, стояли у своих жилищ.

   Еще на походе с Дона к границе, впервые увидев, Степка принял их за монахов из-за длинной черной одежды и черных шапочек.

   — Иноки, что ль? — спросил он у казаков.

   — Жиды, — коротко ответил один.

   — А-а… — вспомнил Степка. — Вот это кто…

   В Белостоке Степка поневоле приглядывался к ним. Довольно высокие, с длинной рыжей бородой, худые, гибкие, подвижные, болтливые, они жадно и недоверчиво смотрели исподлобья, потом подбегали, заговаривали, предлагая всё что угодно: водку, сукно, сапоги, женщин. Получив отказ, проходили как мимо пустого места.

   По дороге от Белостока до Гродно — а ехал Степка с обозом, на переход опережавшим Атаманский полк, — столкнулся с ними еще раз.

   В местечке, где остановился шедший перед обозом казачий полк, вдруг разом вспыхнули вопли и плач, да так резко, что Степка вздрогнул, решил, что враги напали. Когда подъехали, увидел — толпа евреев, один грязнее другого, падала ниц перед полковым командиром.

   — Чего это они?

   — Жалятся… — усмехнулся командующий обозом сотник Шершнев. — Обидели их…

   Здесь же остановились перепрягать. Один из вопящих вскочил, подбежал к Шершневу, поцеловал край кафтана и склонился к уху, что-то предлагая. Шершнев без разговоров дал ему в зубы. Вопли и плач вспыхнули с новой силой и стали нестерпимы. Шершнев распоряжался, не обращая на все это внимания.

   Отъезжая, он снизошел на немой вопрос растерянных Степкиных глаз:

   — Шпионы. Все скрозь шпионят. Промысел у них такой. Торгуют, немецкий язык знают. Ты к ним только подойди, им про тебя уже все известно: чего тебе надо, чего ты ищешь. Ловкачи…

   — Чего ж их не вешают, раз шпионы? — спросил Степка.

   — Всех не перевешаешь, — вздохнул Шершнев. — Они как вши. Давишь их, давишь… нет, невозможно! И уговорить их нельзя, мол, вы ж нас не кусайте. Не уговоришь и не передавишь. Вот так-то. Выход один — надо мыться. Не подпускать их к себе и близко, язык опять же за зубами держать. Чуть что — в морду. Молчком… Понял?

   13-го вышли к Неману, быстрой реке, за которой куда глаз с песчаного бугра хватало тянулся мрачный сосновый лес.

   Литовская земля поразила Степку скудностью. Песок, глина, камни… Жители бледны, тощи и запуганы. Хлеб всюду был черный и во рту колючий.

   — У нас на Дону земля черная, а хлебушек белый, а тут земля белесая, а хлеб — черный, в рот не возьмешь. Чудеса! — рассуждали казаки.

   13-го в Гродно получили приказ из 1-й армии в случае ожидаемой переправы неприятеля между Ковно и Меречем бить ему во фланг по-над Неманом, а за тылы не беспокоиться — князь Багратион поддержит. Степка вываживал возле здания, где размещалась атаманская канцелярия, за малым не запаленного курнаковского коня и слышал, как Платов, отъезжая куда-то, наказывал Лазареву:

   — Ты ж пропиши этому Барклаю, что мы пять сотен и полк Ивана Иловайскова под Белостоком оставили. Ежели на Меречь уйдем, когда ж они нас догонят? Придется ждать. Опять же на нас самих его сила прет… Да! И нехай егерей пришлет… Ясно? Ну, с Богом! Я поехал хлеб вывозить.

   Ночью, перебудив всех, один за другим прискакали два фельдъегеря и привезли писанное Барклаем со ссылкой на царя повеление: французы еще 12-го перешли Неман у Ковны, 1-я армия отходит за Вильну и готовится драться, и потому Платову, собрав все силы, идти решительно неприятелю во фланг и в тыл.

   Атаманская канцелярия гудела ульем. Сгоряча кое-кто из полковых кинулся седлать. Шутка ли, позавчера война началась, а мы и не знали. Может, он уже на подходе, обошел, отрезал…

   Платов мигом всех утихомирил:

   — Чего вы сбегались, как худые щенки? Лазарев! Пиши Барклаю! Без своих, пока не подошли, никуда не пойдем. Он и сам про то пишет: «собрать все силы… идти решительно…» Будем ждать. Тут по лесам, по болотам анчибел ногу сломит. Это не пиши… Где мы их потом искать будем?! К Меречу пошлем нарочного одвуконь. Об этом особо пропиши. Нехай глянет, точно ли перешли? А Барклай нехай прикажет, чтоб Багратион мне из Белостока полк Иловайскова вернул. Жду этого приказа до завтрева. Ну, и от себя чего-нибудь, помягче…

   К полудню прискакал из 2-й армии с пакетом черный гусар-«александриец»[126], багратионовский адъютант. Рвавшийся ранее на Варшаву Багратион увидел из переписки с Барклаем, что 1-я армия сдаст Вильну, откуда французам легко будет по большой дороге метнуться вправо, на Минск, и перекрыть всю лесистую и болотистую территорию между 1-й и 2-й армиями. Меж тем на самого князя, судя по донесениям разведки, направлялись превосходные по числу силы наполеоновского братца, короля Вестфалии Жерома. Забыв о Варшаве, искал Багратион выхода в отступлении — опередить французов, занять Минск и, опираясь на него, вести армию на соединение с Барклаем.

   «Впрочем, я говорю собственные мои мысли и единственно для того, чтобы вы приняли оные в одном случае к соображению, а в другом, если не имеете особенных повелений, тогда для совместного выполнения», — писал осторожно Багратион Платову.

   По мальчишескому легкомыслию, ждал Степка, узнав о начале войны, что Платов соберет полки и выведет их в чистое поле искать и бить неприятеля. Но Платов, разослав людей вычистить Гродно и вывезти все припасы, предупредил Багратиона, что будет отступать на Минск, и еще два дня ждал с полковниками распоряжений от Барклая.

   Барклай нажаловался царю, что Багратион сбивает с толку Платова, «который и без того уже мало образован и просвещен», а самому Платову язвительно ответил: «Весьма мудрено давать мне за 300 верст Вашему Высокопревосходительству наставления, которые разрешаются местными обстоятельствами». Мол, бери полк из Белостока без разговоров и наступай. Но следующей эстафетой указал на всякий случай путь отступления, тот же самый, что и Багратион предлагал.

   16-го показались с той стороны Немана первые французы, и Платов, спалив мост через реку и отослав Багратиону копию с Барклаева ругательного письма, приказал отступать. Двумя днями позже параллельно Платову потянулся на восток Багратион.

   Французы преследовали вяло. Запуганные долгими русскими приготовлениями, они сами ждали внезапного нападения, ночами костров не жгли, вперед двигались ощупкой.

   Только выступили донцы — попали под проливной дождь. Два дня хлестало. Крайняя жара сменилась холодом. Дороги и поля затопило. Сотню верст до города Лида с трудом покрыли за три дня. По пути встретил их гонец от самого царя с повелением идти к нему, в Свенцяны, круг давать вокруг Вильны. Платов воспрянул. В Лиде разобрали по полкам из казенных магазинов сапожный товар, сукно, сухари и овес, остальное — муку и сено — за невозможностью увезти предали огню, перекрестились и устремились через леса и болота по царскому зову на Свенцяны.

   Багратион, вязнущий с обозами в песках, пенял Платову вслед: «…Ваше превосходительство, кажется, идете слишком скоро. По мнению моему, чтобы соединение ваше с первою армиею было вернее, то должно вам равняться со мною…»

   Тяжелый из-за сырости дым пожаров отмечал путь платовских казаков. Простывший Степка, ехавший при Шершневе, надышался горечью до тошноты, до кашля.

   Впереди, в литовских лесах и болотах, разъезды неожиданно наткнулись на французов. Обошли-таки черти!.. Первые пленные показали, что это маршал Даву торопится на Вильно и Минск.

   Стали пробиваться, забирая правее и правее. Из авангарда доносили, что в лесу тесно, развернуться негде, пробовали в обход, мостили из сосен гати, лошади через стволы спотыкались, ломали ноги, а чуть свернешь — топь… Французы не ждали, сами вперед полезли. Отбились, отскочили, пробовали взять еще правее, но догнало высочайшее повеление — прикрывать движение армии Багратиона. Вернулись.

   Багратион сначала подбадривал: вот, мол, сейчас через Неман переправлюсь, и вместе на Минск ударим, — но увяз на переправе надолго, а потом написал, что у неприятеля сил много, и если даже мы разобьем его и прорвемся, то по таким болотам весь обоз потеряем и много лошадей, и соединение с 1-й армией ничего не даст. А потому решил Багратион либо искать к Минску окольные пути, либо идти кружным путем на Бобруйск и Борисов.

   2-я армия вернулась на левый берег Немана и песками по неимоверной жаре тронулась на юго-восток, на Несвиж, а Платову «предлагалось» два дня удерживать французов, а под третью ночь идти к переправе и догонять. Но тут оказалось, что генерал Дорохов, уходивший с гусарами и егерями от границы лесами, бьет неприятеля в Воложине, под Минском. Через Платова и записку переслал о том Багратиону. Багратион ухватился за это известие. Велел Платову Дорохова подкреплять, а сам хотел, пока французы на Воложин отвлекутся, проскочить у них под носом в Минск.

   Платов же, зная, какая туда дорога, и не веря, что Дорохов долго продержится, на Воложин не пошел, но, имея на город Минск свои виды, послал вперед генерала Кугейникова с бригадой, чтоб брал Дорохова, если встретит, и, не останавливаясь, следовал бы далее. А коль скоро займет Минск, то все имеющиеся в нем обозы, какие бы то ни было, и вагенбург платовского корпуса (ради чего и рвался он сам в этот городишко) выслал бы вперед по дороге для безопасности.

   Кутейников и Дорохова не встретил и до Минска не дошел.

   Багратион понял, что из-за разнобоя все пропало, и прописал Матвею Ивановичу…

   В лагере у забытой Богом деревушки Сигневичи бледный Курнаков читал Платову: «… Чрезвычайно жалею, что Ваше превосходительство, быв так близко к г. Дорохову и видев его положение со всех сторон не столько выгодное, оставили его, так сказать, жертвою. Мне остается теперь только просить вас, милостивый Государь мой, чтобы вы из усердия к службе Государя Императора и любви к Отечеству, поддержали Дорохова, дав ему способы соединиться с вами.

   Стремление ваше соединиться с 1-ю армиею я отлично уважаю…».

   Молчали полковники, молчал Платов; глядя на них, притаился в углу палатки Степка.

   «…Но, если смею сказать, то бывши в положении вашем, я бы не оставил Дорохова», — совсем упавшим голосом читал Курнаков.

   Далее Багратион все также предлагал соединиться с Дороховым и идти в Минск и выражал надежду, что предложение сие Платов примет «с теми чувствами, кои приличны верным сынам Отечества и подданным монарха нашего».

   Рассказывал потом, через долгие годы, возмужавший Степан Кисляков, что видел он Платова в гневе — не дай Бог! Встал тот, как лев, гордый и страшный, и оглушил всех громовой рев его.

   Устыдил его Багратион в лени и недобросовестности, гордость и тщеславие уязвил. Проницательный, ч-черт! Знал, как уесть. Достал до крови.

   Попятились казаки от разъяренного атамана: «Ну, зараз бить зачнет…»

   Далеко был князь Багратион, и ответить ему Платов мог лишь письменно. Тотчас усадил он Лазарева писать, вышиб из палатки всех (Степку, забившегося в угол, не заметил) и стал диктовать, срываясь на рассуждения и выкрики, словно Багратион был здесь же, в палатке.

   — Пиши, что туда дорога — зимняя. Пехота пройдет, и то зимой. Справа пробовали, — становился он памятником и руку воздевал. — Но и тут не только дороги, ни же малого проследа, кроме стежек по непроходимым лесным и болотистым местам, не найдено… И там уже сидят, ждут… Одна дорога, слева… Но там же Даву… Ты же сам туда сробел… Сам сробел, а меня послал. А?!..

   Продиктовав и подписав многократно смягченный Лазаревым ответ, озаглавленный сухо, без всегдашних титулов, «рапорт генералу князю Багратиону», Платов не успокоился и сел сам писать частное письмо: «Не ожидал я от Вашего сиятельства таких для меня неприятностей, какие изъяснили Вы ко мне вчерашнего дня в предписании Вашем за № 372, что я оставил Дорохова в жертву, и напоминаете мне в пользу Государя и Отечества; позвольте мне Вам доложить не из сердца, а из сокрушения моего, я оное наблюдаю и усердствую службою моею сорок два года… покорнейше прошу приказать Вашему письмоводителю, чтобы он не писал таких колких и выговорных речей, кои в 374 номере…»

   Багратиону два дня выдались неудачные, только Платова отругал, прискакал из сторожевой цепи уланский корнет Римский-Корсаков — померещилось ему с пьяных глаз, что валом валит великая сила французов, уже в Новогрудке наступают на пятки арьергарду. Багратион, шедший до сего времени спокойно, поверил, поднял весь арьергард. Шутка ли? Впереди в Даву уперлись, а сзади нежданно-негаданно как снег на голову Жером Бонапарт упал. Черт его знает, может, он в братца удался[127]. Быть тогда беде!

   Тревога оказалась ложной, Багратион сгоряча разжаловал корнета в рядовые и вновь напомнил Платову поддержать Дорохова и торопиться на Минск. Но Платов был уже по сию сторону Немана и вовремя. 25-го прибыл к Багратиону флигель-адъютант Бенкендорф с известием, что Минск оставлен, французы, видимо, уже там, русские армии разрезаны[128], и Барклай ушел на Двину к городку Дрисса, все больше удаляясь. Путь оставался левым берегом Немана на Слуцк, Бобруйск, Могилев, вокруг Минска.

   Верный себе Багратион сообщил о том Платову, выставив себя в пример, что поставил себе в обязанность спасти армию, куснул еще раз, приписав, что спасет еще и платовский корпус, подчинил атамана своему командованию, сославшись на царя, и перебросил из авангарда в арьергард[129], велев четыре дня удерживать показавшегося врага, затем прибыть в Несвиж, «где Вы найдете новое повеление для соединения со мною». И, наконец, погладил: «Опытность и отличное мужество, толико всем известное в Вашем высокопревосходительстве, удостоверяют меня, что Вы с наилучшим успехом окажете в сей экспедиции новые Ваши услуги Государю Императору».

   Вослед послал Багратион Платову личное письмо: «… Я Вас могу уверить моею честию, что нету на свете человека, который мог бы меня с Вами поссорить. Я не писал Вам из сердцов, а то, что получил от Дорохова. Я знаю Ваши достоинства».

   Дорохов остался в непроходимых лесах и болотах и прикрывал теперь уходящую армию с фланга от Даву; его подкрепляла новая 27-я дивизия, которая только что ушла из Минска, «предав обозы с излишней амуницией и запасами провианта огню, воде и алчности жидов, дабы ничего не досталось в руки французов».

   25-го к вечеру казаки вышли на отмеченный пожарищами след отступающей багратионовской армии к местечку Кареличи и рассыпались завесой, перекрыли пространство.

   Сразу же, словно ждали, показались с запада, от солнца, три колонны конницы неприятельской. Шли смело. Карпов Аким и Иловайский Николай с полками опрокинули их и сами отскочили. Возле местечка Мир стали на ночлег. Гонцы понеслись собирать разрозненные части.

   26-го весь день у Мира ждали неприятеля. Солнце палило, и зной стоял томительный. Багратион приказал удержать сей пункт и выявить силы противника, для чего взять языка. Как коня перед барьером, злил он Платова, пришпоривал; к приказу своей рукой приписал: «Ежели оне весьма превосходят, тогда изволте ретироватца (отступать) на Несвиж, где я сам буду армиею, но я уверен, что Вы доставите мне победу, ибо в открытых местах Вам и надо дратца». Знал — не любил Платов быть зависимым, не любил на кого-то полагаться, обожает, чтоб наоборот. Помощь отвергнет с негодованием, зато сам окажет с радостью.

   Платов все еще взрыкивал, как раненый лев. Из слов Багратиона вытекало, что хотели их рассорить (в это Платов охотно поверил) и виноват во всем Дорохов. Но саднило, болела рана — нет должного внимания, нет почтения — и хотелось Багратиону доказать: нет, не все ты мои достоинства знаешь…

   К вечеру приехал с письмом адъютант Багратиона, князь Меншиков. Напоминал Багратион про языка и далее, знаток душ человеческих, писал: «Я Вам должен сказать, что положение наше довольно критическое. Неприятель подходит к Бобруйску и по слухам, говорят, в больших силах.

   У нас множество обозов, и дорога идет в Бобруйск лесистая. Следовательно, на вас будут напирать, а мне пробиваться. А ежели до прихода моего они перережут дорогу к Бобруйску, тогда нам одно спасение — бежать на Мозырь. Мне хочется обратиться на Жерома и его разбить. А потом, куда обстоятельства позволят, туда нам идти». Далее делился планами, как войска расположит, и обещал подойти лично с гренадерами, кирасирами и егерями, если сам Жером с пехотой покажется[130].

   Лазарев дочитал, поднял глаза на Платова. Степка в углу жался. Из письма он понял, что все пропало, одно спасение — бежать.

   А Платов встал и прошелся по палатке прямо и горделиво.

   — Собирай казаков…

   Князь Меншиков, лейб-гусар, сверкая золотым шитьем, шагнул вперед:

   — Позвольте остаться при Вашем Высокопревосходительстве. Очень на французов посмотреть хочется.

   Платов величественно кивнул.

   — По коням! — Все метнулись из палатки. — Князю Багратиону напиши, что пока ничего не видно, стоим мы у Мира, ждем… Распиши про вентерь[131]. Ежели удастся их заманить, тогда будет не один язык. Ну, и далее… Ты знаешь… Да, и пленных, что вчера забрали… там их человек двадцать… отправь…

   Выглядывал Степка из палатки атаманской походной канцелярии на гул и сиплый топот. В тучах пыли слетались казачьи полки. Красовался Платов перед полками, обманчиво-лениво щурил голубенькие, как у новорожденного котенка, глаза, и ехали за ним бравые полковники, и ехали молодцы-адъютанты…
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    Глава 21

    КАК ОНИ СПАСАЛИ РУССКУЮ АРМИЮ
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Всю ночь ждали неприятеля. Разведчики возникали из тьмы и шептали на ухо Платову.

   Багратион до свету ушел в Несвиж и стал там на дневку — вымотался за десять дней пути по песку. Нервничал он, как бы меж двух огней не попасть. Что у Платова? Где французы? Почему не наступают? Или слабы и выжидают подкрепления, или робеют. Тогда самим напасть… Писал Багратион Платову: «Стоять перед ним долго на одном месте никак нам не должно, и обстоятельства не позволяют… Словом, я полагаюсь на Вас, и вы их пощиплете путем, дабы втравить людей».

   Платов молчал, как затаившийся в засаде охотник. Донесла ему разведка, что пехоты французской и близко нет, идет одна кавалерия, поляки; полки слабые, трехэскадронные, торопятся догнать русских, от своих оторвались… Можно было успокоить Багратиона, но не делал этого Платов: «Нет, не все ты мои достоинства знаешь!..»

   На рассвете польская кавалерия сбила казачьи заставы и с бессмертным польским гонором лихо пошла на Мир и за Мир, через мост, за речку…

   Ну и дали им…

   В разгар схватки пришло еще одно письмо от Багратиона: «Ваше высокопревосходительство, целый день жду я с нетерпением о Ваших подвигах… Но Вы ничего не пишете. Обстоятельства мои не терпят долго здесь стоять… Я ожидаю Вашего уведомления, если бы в половине дня обстоятельно написали, какие у них там силы, я бы так и распорядился. Но время уходит, оно для нас дорого. Прошу уведомить, что у Вас делается. Сей третий к Вам от меня посланный».

   — В половине дня донесения ждет? — переспросил Платов гонца. — Получит… Обстоятельно не могу… Ты ж видишь, что творится? В общем, скачи и поздравь с победою… Дай-ка, я сам напишу…

   «Хотя с неболшою, однакож, и не так малою, потому что еще не кончилось, преследую и бью; может быть, и весь шести полков авангард под командою генерала Турно и Радзиминского погибнет; пленных много, за скоростию не успел перечесть и донесть; есть штаб офицеры и обер. С Меншиковам донесу, а на первой раз имею долг и с сим Вашего сиятельства поздравить. Благослови, Господи, более и — более побеждать, вот вентерь много способствовал, оттого и начин пошел.

   Генерал откавалерии Платоф.

   У нас, благодаря Богу, до сего часа мал. Избавь, Всевышный, от того вперед, потому что перестрелки снеприятелем не вели, абросилис дружно в дротики итем скоро опракинули, не дав им подержатца стрелбою.

   Генерал Платоф.

   Генерал-майор Василчикоф сей час прибыл исомною соединился».

   Степка Кисляков боя не видел, перед рассветом отправили его со всей канцелярией верст за двадцать, в деревню Островскую. Проносились через деревню гонцы из Несвижа и обратно. Эскадрон за эскадроном шли посланные Багратионом к Платову коричневые гусары.

   В полдень проехал через деревню очень довольный князь Меншиков, повез с собой к Багратиону троих пленных офицеров и личное послание.

   — Три полка разбили и погнали их, чертей, верст за двадцать, — пришли в канцелярию первые известия.

   Вечером сам Платов приехал в Островскую. Велел разложить костры. Темноту и одиночество он терпеть не мог. Грациозная кошачья леность вернулась к нему. В кругу верных казаков полулежал он на ковре, кинутом прямо на песок, и неторопливо диктовал подробный рапорт о славном деле под Миром.

   Пригнали колонну пленных. Дрались они жестоко, не сдавались, пока с лошади не собьют. Все — израненные, оборванные, обобранные до нитки.

   Платов подскочил, рявкнул:

   — Кто раздел?! За грабеж — расстрел на месте. Без ножа режете…

   Сам, чертыхаясь, сел объяснение писать:

   «Неудивляйтесь, Ваше сиятелство, что пленные безрубашек и голые; некозаки рубашки сняли, а оне сами их уже в лагире ввиду моем, подрали на перевяску ран, ибо гостины нет, а послать для взятья в местечко вышлоб грабежом ивсе ето делалос в перевяски скоростию, чтобы спасти их. Вашему сиятельству извесно, что в таком случее посланные заполотном точно наделалиб чего небудь жителям тревожного и обыдного, а порядком изделать сего не было возможности, потому что в местечке ни головы ни управителя нет, все разбежались, и всякой посвоей мисяи скриваетца; мундири и кивера пленные сами бросают, два раза им, поднявши, отдавали сподтверждением, чтобы оне того неделали, нотак упрямы: не слушаютца изних многие, хочь убей его. Вашего сиятельства покорнейши слуга Матвей Платоф…»

   — Ху, будь ты проклят… Сроду столько не писал… — откинулся в изнеможении.

   Багратион, узнал про победу, «чувствительнейше благодарил» и рекомендовал гнать за врагом и «хорошенько пожарить» его. Воспользовавшись успехом, хотел он дать армии еще день в Несзиже отдохнуть.

   Платов вернулся к Миру и на другой день, к вечеру, снова крепко побил кавалерию наполеоновского братца Жерома. Торопились уланы Багратиона догнать, опять сунулись, не дождавшись пехоты, вот и получили.

   В темноте уже, отогнав расстроенных поляков верст за восемь, докладывал атаман:

   — Пиши… Поздравляю, мол, его сиятельство с победою и с победою редкою. Как дрались… Да, про Кутейникова… Мол, так дал, что едва ли останется одна душа или, может, несколько спасется. Ну, да ладно. Всего описать не могу, устал и, на песке лежачий, пишу. Хвораю через великие труды. Мне б лечиться… Ладно, этого не пиши. Теперь давай, кто отличился…

   Далее пошли длиннейшие списки отличившихся, причем из своих назвал Платов лишь Иловайского 5-го, получившего две раны, остальные — присланные Багратионом гусары и драгуны. Особо — адъютанты.

   В канцелярии списки эти составляли и обсуждали. Степка удивлялся: сам атаманский пасынок, подполковник Кирсанов, к полякам в строй врубился и саблей офицеров по мозгам доставал, а об нем ни слова. Спросил у Шершнева. Шершнев усмехнулся:

   — Если за каждую загубленную душу крестик давать или чин, знаешь, сколько б у нас в Войске фельдмаршалов было? — Потом, посерьезнев, объяснил: — Поляков сколько было? А наших? За что ж давать!..

   Багратион Платова душевно благодарил и адъютантов поздравил с производством. Впредь просил остеречься, ибо конница от трудов военных устала, но следить за неприятелем внимательно. «Впрочем, я уверен, что вы ничего не упустите, ибо в том общая польза и собственная ваша слава».

   А Платов, угадав момент, послал ему тщательно собранные — когда только время нашел? — сведения о новом враге, Дорохове, и заключение сделал: «Я, по долгу моему, как к начальнику доношу: Дорохов не способен на авангардное препоручение. Если он будет и вперед такие затейные и несправедливые штуки строить, будут одни пустые тревоги и войскам движениями изнурения. Предаю вам сие в ваше начальническое рассмотрение, а если угодно будет исследовать, то все, мною донесенное, доказано будет».

   Багратион Платова утешил: «В рассуждении Дорохова будьте спокойны, я его милость давно знаю и молотца, я сам не рад, что к нам попался, но поверьте, что я его проучу своим манерам, но скажу вам откровенно, что он весьма хвалил ваших казаков…»

   Успокоившись за тыл, Багратион обозы и больных послал на юг, в Мозырь, а сам устремился к Бобруйску и далее — на Могилев. По песку, в нестерпимое пекло, оставляли за собой по 45–50 верст. Не было времени даже кашу варить. Командовали привал, головная колонна сходила с дороги, садилась, но только подтягивался хвост, барабаны уже били поход, и головная начинала строиться. Гнилую красноватую воду пригубливали, морщась, а пить не могли. Офицеры отдали лошадей везти солдатские ранцы, сами по два-три ружья несли.

   Одну поблажку дал князь Багратион измученным жарою войскам — разрешил воротники расстегнуть и галстуки снять.

   После славного дела под Миром Платов, чувствительный, что о нем думают, пообмяк, успокоился. Первая победа с начала кампании. Чем хуже дела, тем громче о ней трубить будут. Поляков не боялись. Наполеон их возвеличивал. Слухи распускались, что новая польская кавалерия страшна. Но Платов знал, что в кавалерии или всегда бьют или же всегда бывают биты. Все — от первого почина. Почин под Миром остановил хвастовство и наглость поляков. Надеялись, что и впредь так будет.

   Прослышав, что у Платова неприятеля бьют и награды получают, съехались к атаману волонтеры адъютанты высокопоставленных особ: от Великого Князя Константина — полковник Шперберг, которого Платов сразу назначил дежурным (если спросят, кто распоряжался, а вот он, адъютант Великого Князя), от Багратиона — князь Гагарин и лейб-егерь Муханов (последний от лихости переодетым к полякам в цепь лазил, через это его свои по ошибке убили), волонтером — немецкий филиппстальский князек, русской службы полковник (его Платов звал «Филипп Стальский»). Сам молодой граф Воронцов, командующий гренадерами, приезжал посмотреть на супостата издали.

   Платов, расслабившись в приятной компании, стал попивать. Разговоры вели смелые. Барклай, мол, сам соединяться не хочет, поскольку князь Багратион старше его по службе, и в Пруссии Барклай был у него в подчинении… (Тут Платов обычно встревал: «Он в предпоследнюю Турецкую кампанию у меня в подчинении был». А Государь, отъезжая, Багратиона Барклаю прямым приказом не подчинил, чтоб Багратиона не обидеть. А тому и деваться некуда: войск мало, поражения боится, рвется на соединение, а сам, похоже, не хочет…

   Слушая донцов и оглядываясь на пленных, жаловались волонтеры, что всегдашняя предприимчивость Багратиону изменила. Начальник штаба, граф Сен-При, робок и Багратиона таким же сделал. Чего бежим? Обернуться бы да напасть!.. А прихвостень оного Сен-При г-н Жамбар?!.

   Наслушавшись их, послал Платов Багратиону приглашение, чтоб приехал, проведал. Как раз Петровка подходила, именины князя. То-то б загудели на радостях!

   Багратион отнекивался: «Я бы рад сам быть, но измучен делами… Правда, я именинник, но хлопот полон рот…» Но от Платова просто так не отстанешь. Сам к Багратиону засобирался.

   Тут под Несвижем поляки опять арьергард нагнали. Аким Карпов выманил три уланских эскадрона и «дал им чесу». Пленные при опросе объявили, что заняли Несвиж король Вестфальский Жером и польский князь Понятовский с конницей и легкой пехотой. Всю ночь за казаками гнались…

   — Ну и как? Догнали? — усмехнулся Платов.

   Захотелось новую победу отметить, а узнав про вестфальского короля, Платов как раз анекдот один вспомнил, как Михайло Илларионович Кутузов в Яссах его, Платова, с оным королем сравнил. Рассказал бы, жаль, гусары ушли и Воронцов уехал… Багратиону б рассказать…

   Написал Багратиону: «Долгом поставляю Вашему сиятельству донести, что на предприятия неприятельские смотреть нечего, ибо, по-видимому, они занимают нас с намерением единственно для того, чтобы остановить.

   Я нынешний день, разделавшись с наступающим неприятелем, непродолжительно вам донесу, и сам один, оставя корпус мой при старшем, поспешу завтра явиться к Вашему сиятельству в Слуцк».

   Багратион переполошился: «Рапорт Вашего Превосходительства я получил. Сколь мне было приятно видеть вас здесь, столько же не смею и не желаю, чтобы вы ехали, ибо вы крепко нужны для моего тылу… А сей раз прошу вас оставаться и не ехать ко мне, чтобы без вас худо не было… Прошу вас только одной милости: давать мне часто знать, что важного и не важного случиться».

   На ночлег раздосадованный Платов, заботясь о выгоде людей и лошадей, стал у речки, не переходя на другой берег. А утром вскочили — прут поляки нахрапом. Ветер значки треплет[132]. «Бий! Забий!» Митрий Кутейников, чья очередь была сторожить, сдержать не может. Пять верст гнали его до лагеря.

   Глянул Платов и приказал броды искать.

   — Уходим!..

   Речка была глинистая, лошади вязли, и бродов не отыскано. Для переправы оставался один деревянный мостик…

   Сбившимся вокруг него полковникам Платов сказал: «Не топиться же нам, ребята!», послал за гусарами, а сам решился драться.

   С одним из Иловайских засели они в кустах по обеим сторонам дороги, а когда поляки, по обыкновению, занеслись далеко, до самых мостков, ударили с флангов и устроили всеобщую свалку.

   Сеча была жестокой, и сначала не знали, чем она кончится. Неприятеля все ж погнали, но неожиданно напоролись на его главные силы — пехоту и даже артиллерию. Еще один сюрприз!.. Однако к тому времени все пришли в себя, опомнилиоь и, метнувшись назад, речку перешли в неожиданном порядке. А на той стороне, в безопасности, развернули донскую артиллерию и открыли из двенадцати пушек ужасную пальбу.

   Князь Багратион, прознав от верных людей, в какую передрягу попал Платов (по рапортам все выходило прекрасно) и каким чудом выпутался, сам приехал в местечко Романово благодарить.

   …Оказался Багратион невысок, худ, мускулист. Горбатым носом и сомкнутыми твердыми губами напоминал горца-выкреста, которых Степка немало повидал на Дону, в стольном граде.

   Благодарил князь Платова, обнимал, речь приветливая, а глаза жестокие, щупающие. Озадачен князь. Нашептали ему, что нажми поляки сильнее, и перетопли б казаки в речке. Начальник арьергарда недоглядел, подставился.

   Багратион за свою жизнь арьергардным начальником побыл сверх меры, все живо представил. И Платов сплоховал, и неприятель на поверку слаб оказался. Но впредь такого в арьергарде терпеть нельзя. Сменить? Без Платова казачки и вовсе от рук отобьются. Наказать? Пристыдить? Было уже… Как бы хуже не стало.

   Зная за атаманом слабость и опасаясь, что после всех испытаний впадет Матвей Иванович в запой, решил Багратион его ободрить и на великие деяния подвигнуть. Но как? Наградить равного по чину нельзя. Обещать, что перед царем о награде ходатайствовать будешь, Платов еще и обидится. Впрочем, смотря какая награда… Нашел князь Багратион один ход:

   — Был на Дону достойный воин, генерал от кавалерии граф Денисов, надеюсь в недалеком будущем услышать о генерале от кавалерии графе Платове, — и обнял Матвея Ивановича.

   В точку попал. С покойным Денисовым, непримиримым врагом, Платов чинами сравнялся, а титула громкого еще не приобрел. Герб опять же… Царь-то наградит, да кто царю подскажет? А вот он, Багратион!..

   Поляки, получив по усам, взяли влево, к Минску, а Платов через великую мочь по случившейся дурной погоде собрал вместе рассеянные боями и командировками полки и, разбрасывая присланные из штаба армии прокламации и разрушая мосты, пошел и дальше вслед за армией.

   4-го в ночь привез гонец повеление царское явиться Платову в 1-ю армию, где сам царь изволит иметь высочайшее пребывание свое. Вот он, случай!

   Отписав Багратиону, «ей и ей же я Вас люблю душевно и почитаю», чтоб тот — не дай Бог! — царю не отсоветовал, запросился Платов в 1-ю армию. «С непременным и истинным почитанием и душевною преданностью был и буду навеки Вашего сиятельства покорнейший слуга…»

   Багратион не препятствовал, лишь велел два полка в арьергарде оставить. Рвется Платов в 1-ю армию, и отлично! Заодно и всей 2-й армии путь туда откроет.

   По лесным дорогам без воды бросился Платов с полками из арьергарда в авангард сквозь всю растянувшуюся багратионовскую армию на Могилев. От напряжения лошади стали падать. Багратион еще и поторапливал: давай, мол, быстрее, царь ждет.

   Вылетели к Могилеву, а там — французы. И Платову и Багратиону путь перекрыли.

   Генералы Раевский и Паскевич пошли выбивать французов из Могилева, а Платов переправился вброд через Днепр, попугал засевшего в Могилеве маршала Даву с другой стороны, из-за речки, и, поднимая тучи пыли — из-за нее Даву принял казаков за всю багратионовскую армию и след потерял, — ушел в 1-ю армию к царю и Барклаю-де-Толли.

   На подходе готовил Платов «почву» — писал товарищу по несчастью, по ссылке, Алексею Ермолову, который теперь вышел в люди, стал при Барклае начальником штаба. Зная ермоловские настроения, поругивал Барклая, себя же выставлял единственным спасителем в несчастье.

   «Я письмо к Вам писал на песке, сидя на коленях, как другу. Прошу довести его до сведения главнокомандующего, он увидит, что мне невозможно было успеть соединиться с первой армией. А теперь уже есть надежда соединиться через два дня, разве он, Барклай-де-Толли, отретируется до Москвы, тогда уже не скоро нагоню.

   Боже милостивый, что с русскими армиями делается? Не побиты, а бежим! Одна со страхом отступает, а другую отдаленными дорогами отводят без боя. Спасал я ее три недели удачливо. Прошу Бога, чтобы благословил меня и другую защитить».

   19 июля соединились.

   На войне новобранец запоминает первый месяц день вдень, а затем чувства притупляются, страх исчезает.

   С выходом платовского корпуса к 1-й армии Степка Кисляков к войне привык, да он и не видел ее настоящую, при атаманской канцелярии походной ездил. А чиновников, бывших при канцелярии, занимали и забавляли совсем иные дела.

   Во-первых, это были дела донские. Их Платов решил одним махом.

   — Где Денисов?

   — Лечится на Минеральных Водах.

   — Нашел время…

   Чтоб не маячил здесь со своими военными талантами, предложил Платов назначить генерал-майора Денисова 6-го наказным атаманом и добился этого назначения. Полетело Денисову на Дон повеление принять Войсковую Канцелярию, собирать полки и слать их под Смоленск.

   — Так. С одним делом покончено…

   Теперь оставались дела более интересные, «великосветские».

   Государь, растерявши друзей молодости и симпатии общества, больше прислушивался к немцам, чем к своим. Снова иноземцы входили в силу, и русская знать, помнившая мрачные бироновские времена, смотрела на чужаков с завистью, недоверием и злобой. «Русская партия» боролась с «немецкой». В штабах служаки-немцы поглядывали на русских с презрением. Позиции не сдавали. Некоторые из «немчуры» совсем глаза намозолили. Генерал-квартирмейстер Толь по самой природе своей был резок, лишен чуткости и такта. Полковник Вольцоген, человек исключительных знаний и выдающегося ума, кроме прочих достоинств имел «склонность к политике», а попросту — неумело интриговал, и неумелые наглые интриги, открытый расчет на известные русские слабости показывали, что русских Вольцоген считает дураками, отчего русские смотрели на него с суеверным страхом, как на злого гения Барклая. И в самом обрусевшем шотландце Барклае прежде всего видели немца. На флангах, на второстепенных направлениях французов били, а главная армия отступала, избегая боев, и это ставили в вину командующему и немцам. Без начальника штаба Ермолова, человека честолюбивого, пылкого и твердого, армия вообще не слушала б барклаевских приказов. Но и Ермолов играл свою игру…

   Жаловался Барклай близким людям: «И тот, что должен мне быть правой рукою, происками у дворца ищет моего места, а дабы удобнее того достигнуть, возмущает моих подчиненных. Где он отличился? Только под Прейсиш-Эйлау в полковницком чине. И он хочет командовать армией!..»

   Тут Барклай ошибался. Претендовать на командование армией при наличии в ней многих полных генералов и генерал-лейтенантов генерал-майор Ермолов не мог и был в этом отношении совершенно бескорыстен. Имел он разрешение писать напрямую царю, и в письмах этих предлагал поставить командующим Багратиона.

   Багратион, старший по службе, справедливо претендовал на командование обеими армиями и, зная, что войска недовольны отступлением, еще на подходе, продираясь сквозь Бобруйские леса, заговорил о наступлении, упрекал 1-ю армию, что бежит без боя, грозил в отставку подать.

   Под Смоленском, где армии соединились, борьба вспыхнула с новой силой. Багратион, отставший от Платова всего на один день, явился в ореоле новой славы. Единственный серьезный бой его армии с французами под Салтановкой возносился, как героический прорыв.

   При сближении армий вожди обменялись любезностями и уверениями. Барклай просил прежние нелады предать забвению и обещал наступать, «дабы прогнать и опрокинуть» все, что за ним следует, то есть Наполеона. Вроде договорились. Но как коснулось дела, пошла русская армия вразнос.

   Ермолов подбивал Багратиона писать царю, что, мол, надо наступать: «Пишите, Ваше Сиятельство, Бога ради, ради Отечества, пишите Государю». Багратион царю не писал, знал, что Барклай во всем, а значит, и здесь, царскую волю выполняет, а писал Барклаевым недоброжелателям — Растопчину, Чичагову, Аракчееву и другим влиятельным лицам. Требовал идти вперед, но сам, правда, особо не совался, ждал резерва из Москвы.

   Барклай, равнодушный к опасностям, дороживший честью и добрым именем, тоже вперед не рвался. Он бледнел при мысли, что придется и дальше отступать без боя, ибо литовские леса кончились и пошла исконно русская земля, о чем солдатам говорила каждая береза у обочины, но, не веря в самого себя, он также бледнел при мысли о бесповоротном решении сразиться с превосходящим числом противника и взять на себя тяжелую ответственность за судьбу армии. Победы Багратиона и Платова над Жеромом… Велика важность!.. Два дерзких мальчишки, не имея сил побить драчливого и ловкого сверстника, отлупили его неумелого братца. А каково будет сразиться с самим Наполеоном?

   — Всё, что я ни делаю и буду делать, есть последствие обдуманного плана и великих соображений, есть плод многолетних трудов, — говорил Барклай особо доверенным людям. — Теперь все хотят быть главными…

   Платов, не выносивший, если сплетни, интриги и секреты — и без него (кто же интриганам добрый совет даст?), страшно всеми этими делами интересовался. И еще одно обстоятельство — прибежали к нему остававшиеся в 1-й армии верные казаки и пошептали на ухо, что французы тайком предлагают Дону от России отложиться и сулят признать Дон вольным государством, а они, казаки, не зная, чья возьмет, и какова будет платовская воля, отвечали пока уклончиво. Платов поусмехался, кивнул молча и казаков отпустил.

   Ох, как много теперь от него зависело!

   И то ли Ермолов его «накрутил», то ли еще Багратион, то ли сам себя возомнил незаменимым, но, встретившись с Барклаем, стал Платов грубить:

   — Я никогда не надену более русского мундира, потому что он сделался позорным.

   Твердо встал в один ряд с Ермоловым и Багратионом. Но казаки — это казаки, а русские — это русские. Багратион по дружбе рассказал Ермолову, как Платова «на поводке» держал, графским титулом поманил, а Ермолов, верный друг, еще кому-то. Так и до Барклая дошло…

   Корпус платовский раздергали, три полка туда, три — сюда, три — еще черт-те куда. А за спиной Платова сел Барклай царю писать: «Генерал Платов в качестве командующего иррегулярными войсками облечен слишком высоким званием, которому не соответствует по недостатку благородства характера. Он эгоист и сделался крайним сибаритом. Его казаки, будучи действительно храбрыми, под его начальством не отвечают тому, чем они должны были быть… При этих обстоятельствах было бы счастьем для армии, если бы Ваше Императорское Величество соблаговолили найти благовидный предлог, чтобы удалить его из нее. Таковым могло бы быть формирование новых войск на Дону или набор полков на Кавказе, с пожалованием ему титула графа, к чему он стремится больше всего на свете. Его бездеятельность такова, что мне приходится постоянно держать одного из моих адъютантов при нем или на его аванпостах, чтобы добиться исполнения предписанного.

   Государь, я осмеливаюсь просить Вас о принятии этой меры потому, что она сделалась безусловно необходимой для блага службы…»

   Платов и впрямь увлекся идеей получить графский титул, только об этом и думал. Вот уж нашел Багратион струнку! Ермолов, по примеру Багратиона, стал использовать то же и получал наслаждение, когда Платов при всей своей хитрости, не умея скрыть нетерпеливых ожиданий, всякий раз спрашивал его о получаемых повелениях Императора и какие кому вышли награды.

   В день, когда Барклай писал царю письмо с просьбой убрать Платова из армии, Платов стоял с полками в местечке Выдра и сам писал письмо — Императрице Марии Федоровне. Поздравлял Ее Величество с днем тезоименитства, сообщал, что здоров, но писать не мог, «ибо с 16-го числа прошлого июня находился в ежесуточном движении не сходя с лошади». Благодарил за присланную корпию, отчитывался, чьи раны она облегчает. «Об одержанных мною… победах описывать я не распространяюсь, уверен, что Ваше Величество изволит увидеть из ведомостей; у меня же, благодарение Богу, урону очень мало».

   Наконец командующие договорились и пошли вперед. Платов, выдвинутый в авангард 1-й армии, опять отличился, при Молевом Болоте крепко побил кавалерию графа Себастьяни, старого знакомца.

   Но под деревней Гаврики сбились с французского следа, велел Барклай остановиться. Заругались командующие опять.

   Барклай сидел посреди двора на бревнах, приготовленных для постройки, Багратион же большими шагами двор из угла в угол мерил:

   — Ты немец! Тебе всё русское нипочем…

   — Ты дурак, — вяло отвечал ему Барклай, — и сам не знаешь, почему себя ты называешь коренным русским…

   Занятнейшая сцена!..

   Ермолов стоял у ворот и отгонял любопытных:

   — Главнокомандующие очень заняты и совещаются между собой.

   Разругались окончательно. Барклай стал холоден и невежлив, Багратион — груб и колок. Барклая среди своих иначе, как «маршал Даву», не называл. Начальник штаба 2-й армии граф де Сен-При натравливал князя на Барклая и заодно копал под Ермолова.

   Армия, издерганная беспрестанной сменой распоряжений, возроптала. Ермолов, на опыте осознав верность вечного принципа — один плохой командующий лучше, чем два хороших, — начал сглаживать…

   Бонапарт не стал ждать, пока вожди договорятся, и чуть было не отрезал обе армии от Смоленска и от Московской дороги. Войско его таяло, потому и торопился он догнать и навалиться всей массой, пока силами превосходит. Смоленск русские оставили…

   В войсках открыто говорили об измене. Платовские ребята брали пленных, и те рассказывали, что все русские планы Наполеону известны, что к полякам в лагерь приезжают офицеры в русской форме и русских начальников ругают. Барклай заподозрил польских князей и графов, коих много было на русской службе, «русская партия» — немцев.

   К Платову в арьергард приезжал Ермолов узнавать подробности. Ругали с Матвеем Ивановичем Барклая и его окружение. Особо досталось Вольцогену, которого Ермолов называл «wohlgezogen» (хорошо воспитанный): «О, сей тяжелый немецкий педант! Сидит, как паук!..»

   Платов, веселый и небрежный, сказал:

   — А ты пришли ко мне этого педанта, я его в передовую цепь пошлю с проводником, он оттуда хрен вернется. Еще б Жамбара с ним вместе…

   Ермолов посмеялся, сказал, что на такие шутки могут и обидеться, и уехал. Письмоводитель Платову заметил:

   — Зря ты, Матвей Иванович, насчет Вольцогена…

   Платов отмахнулся.

   Уйдя за Днепр, искали командующие позицию под Дорогобужем. Толь нашел одну, но она Багратиону не понравилась и тот обозвал Толя мальчишкой и грозил в рядовые разжаловать. Барклай перемолчал и велел отступать дальше.

   Ломанулись французы всей силой по большой дороге на Москву. Против Платова вместо битого Жерома двинули другого короля — Мюрата[133]. Патлы до плеч, одет черт-те по-каковски[134], но парень лихой — «попер чертом», передыху не давал. Раньше, в Литве, при отступлении выжигали все окрестности, теперь едва успевали вдоль дороги почтовые станции пожечь. По пыли, по жаре несколько раз рубить кидались. Потери сотнями стали исчислять. Меж казаков ропот пошел.

   — Не берегут нас. Так и Платов откажется, воюйте себе сами, как хотите, — пугали они русских.

   Русские, наоборот, Платову выговаривали: «У тебя егеря были. Чего ж ты их в тыл услал, на переправе французов не удерживал? За день, между прочим, три речки прошли. Так ты его прямо на лагерь выведешь. Из-за тебя дневку отменили, близко врага подпускаешь. Еое и Крейца подставил. „Держитесь, держитесь! Сейчас в дротики ударим“. А где те дротики? Бежишь без оглядки…»

   Платов со зла назвал их «шакалами» и обиделся до смерти.

   — Шакалы и есть, — поддакивали в походной канцелярии. — Точного приказа от них не дождешься. Боятся… Платовым командовать. Платов, он ить не смолчит, если приказ глупый. А теперь рассуждают…

   Багратион себе бесновался:

   — Ретирады наши никуда не годятся. Не ведаю никак, кто тому причиною. Я, хотя и старее его, но государю неугодно, чтобы один командовал… Я кричу — вперед, а он — назад…

   В разгар арьергардных боев пришло Платову от Барклай извещение, что вызывает царь его, Платова, в Петербург. В самых лестных выражениях уговаривал Барклай Платова ехать и графским титулом манил: «…Смело предваряю Ваше Высокопревосходительство, что прибытие Ваше в столицу встречено будет дарованием Вам того титула, коим отличаются заслуги и достоинства, подобные Вашим».

   При всей своей проницательности понял Платов: смеются. Барклай — это тебе не Багратион. Багратион свою власть не давал почувствовать. Сердечен, и люди его любят. Повиноваться ему не обидно. Барклай же вежлив, письма ласковые пишет, но в сердце его чувствовал Платов отдаление. И добрый он вроде, и внимательный, но с подчиненными осторожен, свободного обращения не терпит. За душой ни гроша, кроме чести нет ничего, а потому следит, достаточно ли ты к нему уважителен, чуть что ляпнешь, а он и припомнит когда-нибудь. А Платов про Барклая и про немцев столько наговорил…

   Не оставляя арьергарда, стал Платов осторожно узнавать через Ермолова и других из «русской партии», что за фантазия. Да, было письмо Барклаю от царя, видели краем глаза: «Что касается генерала Платова, то, исполняя Ваше желание, я отзываю его для свидания со мной в Москву под предлогом, что мне необходимо лично переговорить с ним относительно сформирования новых казачьих полков на Дону». Вот она какая, царская ласковость!

   Начни думать, и ясно становится, что за Барклая царь, раз по Барклаевой прихоти самого Платова из армии убирает. А еще подумать? Стал бы Барклай французов на Москву выводить по своей воле? Всех царь перехитрил. План — царский, а доставалось Барклаю. Теперь, когда Барклай всем стал ненавистен, сменит его царь. А кого поставит? Ясно, что не Багратиона. Что он там про план отступления писал? «…Хто сие выдумал мала повесить…» А выдумал-то…

   Царь, конечно же, назначил Кутузова. Он недавно мир с турками добыл. Ничего, правда, не приобрели. О границе по Дунаю турки и слышать не хотели. За что, спрашивается, дрались, столько народу положили?

   Да, тончайший человек Михайло Илларионович. При всех царях в почете. Аустерлиц на себя взял, не смел молодому царю перечить. Особенно запомнился Платову рассказ одноногого Валериана Зубова, как Кутузов брату его, Платону Зубову, мальчишке, царицыному полюбовнику, кофе особым способом варил. Против царя он и слова не скажет, при всех хвастливых речах делать будет то же, что и Барклай. Да и что еще делать? Французов до черта, арьергард каждый день со всех сторон обходит. Генералы их «сыгрались», бьют расчетливо, напирают — успевай уворачиваться.

   Дождался Платов Кутузова, уверился в своих предположениях. Ладно, поехали. Но не в Петербург, а в Москву, показать Барклаю, что все мы знаем, и куда нас царь зовет и почему зовет.

   Выехал Платов в коляске с большой свитой. Хоть и за Барклая царь, а может, откупится, даст титул…

   В Москве царя не оказалось, о формировании полков говорить не с кем, разве что с Ростопчиным. Что ж, оно и лучше.

   С Дону Денисов писал, что купцы дали на формирование 100 тысяч рублей, а дворяне — полторы тысячи лошадей, собирает он 26 полков при 6 орудиях и собирается с этими полками сам явиться к армии.

   — Так. Денисову отпиши, чтоб сидел на Дону. Иначе придется Войсковую Канцелярию запереть и оставить без присутствия. Что еще?

   — От супруги вашей…

   Писала жена, что расхворалась окончательно, просила за детьми приглядывать… Он и так приглядывал, с собой при Атаманском полку держал. Ох, грехи наши…

   Выслав на Дон нарочного, чтоб через 24 часа поднятые по сполоху казаки выступали и шли к Москве по 60 верст в сутки, Платов вернулся к армии.

   Всю обратную дорогу донимали его мрачные мысли. «Впал в сокрушение» атаман. А может быть, на погоду голова болела. Жара сменилась дождем и ветром, разом похолодало. Пятьдесят девять лет человеку, пора за погодой следить…

   Всю жизнь служил, а вот они, французы, под Москвой. И неизвестно еще, устоит ли Россия. А то разделят, как всю Европу разделили, на графства какие-нибудь, черт тогда казаков в узде удержит, и ему, Платову, припомнят верную службу…

   Кутузов… Сказал о нем Багратион в прошлом году: «Его Высокопревосходительство имеет особенный талант драться неудачно». Однако ж побил турок. Умудряется как-то… Да уж, не любит Кутузов Платова взаимной нелюбовью. Да и кто его, несчастного атамана, любит? Ермолов, и тот недавно окрысился: «Вы почитаете себя лишь союзниками русского государя, но никак не подданными его». И это за всю верную службу!

   Одна Марфа[135] его бескорыстно любила…

   25-го вечером прибыл Платов в главную квартиру. Обрюзгший Кутузов встретил его ласково:

   — Голубчик мой, Матвей Иванович! Особым счастьем почту служить Государю Императору совместно с Вашим Высокопревосходительством. Очень об вас думал все сие время… Впрочем, думаю, что до легких войск наших дело не дойдет; имеете стоять в резерве за 1-ю армиею.

   От Кутузова приехал Платов в корпус свой.

   — Ну, как тут у вас?

   — Хуже, чем было. Кто командует — непонятно. Краснова убили…

   Да уж! То слабых под Смоленском подбирали и по полкам развозили, то в лесах дрались, то корпус по частям раздергивали. Теперь донских генералов под пули подводить стали. Казаки и не упомнят, чтоб донских генералов убивало. Он генерал, его берегут…

   — Как его?..

   — Ядром ноги поотбивало…

   Потер Платов лоб:

   — Голова что-то болит. Гей, водки!

   Перед тем как выпить, спросил:

   — Диспозицию получили?

   — Так точно. Стоим за 1-й армией. Справа от нас — корпус Уварова, слева — гвардия.

   Задумался Платов:

   — За флангами кто смотрит? А то я этого собачьего сына знаю[136]…

   — На левом фланге Карпов, а у нас Уваров, наверное…

   — Надо верного человека… Эй, Балабин! Бери пять сотен атаманцев и иди на ту сторону реки, гляди там на все боки. Как бы не вышло чего.

   Помолчал Матвей Иванович, разглядывая золотисто-коричневатую жидкость[137]. Дай Бог, чтоб и вправду до казаков завтра дело не дошло…

   Всю ночь Платов спал вполглаза. От Власова 3-го, ушедшего на ту сторону речки Колочи, приезжали казаки, докладывали. В полночь прощупали ребята неприятельские посты, часа через два, когда французы коней перед боем кормили, еще раз поехали постреляли. Французы забеспокоились, ушли за ручей.

   В четыре утра опять Платова разбудили:

   — Движение… На позиции выходят…

   С тех пор он и не ложился. Коротал время на ковре, обложившись подушками. Поглядывал сквозь отстегнутый полог, в раздумьях из жалованного ковша прихлебывал.

   В 6 утра загремело по всей линии. Почти сразу приехал штабной офицер, привез приказ: идти на ту сторону речки искать и поражать неприятеля. Платов, кряхтя, поднялся, отряхнул полы:

   — Ладно, съездим, поглядим, прикинем…

   Щелкнул пальцами. Ему протянули поднос с сиротливой чаркой. Опрокинул в себя, утерся, передернул плечами.

   — Скажи: нехай садятся.

   В 7 часов выступили. Дали верст пять «кругаля» вокруг нашей пехоты, ниже деревни Малое перешли вброд Колочу и за леском встали скрытно. Отряд небольшой, 32 сотни. Платов с зятьями Иловайским 5-м, Грековым, Харитоновым съехались по-семейному.

   — Нет никого…

   — А куды ж его подевалось?

   — Вот то не они? — указал Греков на густые колонны, видневшиеся у Бородина, где гремело, трещало и явственно пыхало даже при солнечном свете.

   — Это центр…

   — Так иде ж его левое крыло?

   — Лежат, небось, скрытно…

   — Ага, нас караулят, — съязвил Иловайский.

   — А ну, Власова сюда! — распорядился Платов.

   Подъехали казаки, проведшие на той стороне речки ночь, пугавшие французов.

   — Иде неприятель? — рыкнул Платов.

   — Вон за яром кавалерия, полка два, и там, за речкой, полка четыре.

   — А пехота?

   — Да вон, у деревни… — показали на Бородино.

   — Точно?

   Казаки переглянулись и вразнобой, но согласно кивнули.

   — Ну что ж, — вздохнул Платов. — Вон то, у деревни, их крыло и есть.

   — Чего ж это? — удивился Греков, оглядываясь на русские позиции. — Наши два корпуса против пустого места стоят?

   — А ты чего ждал? Это ж Кутузов. Он же самый умный… — зло ответил зятю Платов.

   Верные полковники помалкивали.

   — Эй, Филипп! — позвал Платов причисленного к его штабу Эрнста Филипп-Стальского. — Сбегай к Кутузову, передай, что неприятеля против нашего правого крыла нет никакого. Поражать некого, — прикинув на глаз численность далеких колонн, добавил: — Ежели он хочет диверсию какую делать, нехай регулярных шлет и пушки. Скажи: есть возможность.

   Проводив взглядом резко взявшего с места в намет[138] принца, сказал полковникам:

   — Пощипайте их маленько, но особо не высовывайтесь.

   Полковники переглянулись. Взгляды их остановились на Денисове 7-м, чьи сотни стояли крайними и чуть на отшибе. Тот согласно кивнул и зарысил к своему полку.

   Полковник Гессен-Филипп-Стальский, выбравшись на свой берег Колочи, увидел, что русские войска с правого фланга снимаются и уводятся южнее, к месту жестокого боя. Одним из распорядителей этого перемещения был любимец Кутузова полковник Толь. К нему и обратился платовский посланец.

   Кутузов, поручив себя и армию Господу Богу, сидел на скамейке на возвышении у деревни Горки. Только что была отбита у французов наша центральная батарея. Расстроенные войска приводились в порядок. Пробитые французской атакой бреши в обороне закрывались резервами и полками, приведенными с правого фланга. В общем, положение было тревожным. Три часа прошло с начала сражения, а левый фланг уже отброшен, Багратион ранен и за малым не прорван центр позиции.

   Сквозь дым, застилавший все поле битвы, просматривались густые колонны врага, стянутые против нашего левого фланга и центра и готовившиеся к новой атаке.

   Толь предложил Кутузову устроить диверсию против левого фланга неприятеля и тем самым отвлечь его от нашего левого фланга, который, как предполагалось, мог не выдержать очередного натиска Бонапартовых сил и побежать. Полковник Гессен-Филипп-Стальский брался провести войска с артиллерией бродами..

   — Хорошо бы послать 1-й кавалерийский корпус. Может, это решит сражение…

   Кутузов выслушал и просто сказал:

   — Ну, что же. Возьмите его.

   Уваров, командир 1-го кавалерийского корпуса, стоявший все время разговора здесь же, в свите Кутузова, с видом, говорившим: «Без меня меня женили!», уехал к своим полкам.

   В начале 11-го прискакал к Платову ординарец:

   — Уваров идет!..

   Уваров с корпусом шел медленно. Путь его пока невидимого корпуса отмечали тучи пыли, поднявшиеся на бродах и по ту сторону Колочи.

   — А приказ какой?

   Ординарец не знал.

   Уваров — мальчишка, генерал-лейтенант, однако царский любимец. Такой Платову не подчинится. И для Платова под Уваровым ходить — за низкое.

   Ладно, пусть сам разбирается. На луговине у Колочи меж ручьев и оврагов два конных корпуса развернуть — тесновато.

   — Эй, ребята! Сбейте французов, — приказал Платов и ткнул пальцем в сторону конной бригады, которую с утра пугали и обстреливали казаки Денисова 7-го.

   Полк за полком сыпанули из-за леса, налетели, окружили. Немцы (стояла против Платова баварская бригада) попятились. Казаки насели. Немцы метнулись уходить под прикрытие пехоты. Проводили их до речки Войны, до плотины, повертелись, постреляли вслед. По свисту[139] вернулись.

   Платов с удовлетворением оглядел очищенное пространство. Дальше — речка, плотина, пехота… Самая для Уварова работа.

   — Сбор! Дозоры — вверх по речке. Уходим…

   Донцы сбились в одну кучу и потянулись стороною, уступая место подходившей регулярной кавалерии.

   Уваров, не уверенный в успехе, подступал медленно, методично. Впереди, чтобы не нарваться на что-либо непредвиденное, ощупью шла растянутая во весь фронт корпуса цепь фланкеров[140].

   Французы, строясь в каре, забегали у плотины. Конница их совершенно скрылась за пехотой.

   Платов меж тем оторвался на четверть часа ходу и выслал казаков разведать переправу через топкий ручей, за которым, по расчетам, должны были показаться французские тылы и обозы.

   Ребята из полка Власова 3-го удобные места показали, но предупредили: обозов не видно, одна кавалерия неприятельская переправы наблюдает.

   Платов решительно:

   — Сбить!

   Два баварских эскадрона, неосторожно выдвинутые на левый берег ручья, смяли в один миг, нагнали на итальянскую кавбригаду. Те стояли скрытно в лощинке. Вслед за баварцами поперли и итальянцев.

   Два немецких полка не растерялись, ударили контратакой, пошли «на палаши». Казаки схлынули, поскакали к лесу, заманивая. Влетят немцы на опушку, сомнут ряды, потеряют строй, вот тогда и переведаемся, у кого головы крепче.

   Немцы догадались, остановились у самой опушки, строй держали, из карабинов перестреливались.

   В самый нужный момент прискакал от Уварова лейб-гвардии казачий полк. Прямо в тыл немцам вывернул. Завизжали донцы, ударили в пики. Стрельнули немцы из карабинов. В пороховом дыму столкнулись, смешались всадники, и с криком, лязгом, воплями покатилась вся толпа по полю, оставляя за собой кровавый след.

   У самой пехоты своей, спешившей на подкрепление опасного места, отбились баварцы от казаков. Рады были до смерти, что все под пиками не полегли[141].

   Пехота французская и итальянская подошла вовремя, стала теснить донцов назад к ручью. Вытеснила. Ушли донцы назад. В бесполезной перестрелке через топкую низину провели остаток дня.

   Несколько ребят, забирая все правее и правее, вышли по кустам к каким-то повозкам. Возчики от одного вида казачьего всполошились, кинулись убегать.

   Пограбить донцам все же не удалось. Прискакали какие-то уланы, злые, обученные, стали по кустам гонять, по одному вылавливать. Какой уж тут обоз! Подавай, Бог, ноги…

   По-над ручьем всплывал редкий дым, посвистывали пули. Прискакал ординарец:

   — Уваров уходит.

   — Он уйдет, и мы тронемся… Примечайте дорогу, ребята, — распорядился Платов. — Как бы ночью обратно нас сюда не послали.

   Степка Кисляков сражения не видел. Слышал… Казалось, никто из этого ада не вернется. И впрямь одним из первых Багратиона раненного провезли. И так весь день битых везли и несли, конца и краю не видно.

   Вечером, уже смеркалось, свои к Атаманской канцелярии стали съезжаться. Из разговоров ясно было, что погоняли, как могли, за французами по какому-то лесу, обошли, высунулись, весь фланг французский переполошили, обоз какой-то разграбили. Словом — попугали и ушли.

   По войскам приказ кутузовский развозили — наступать. Но не от хорошей жизни, а потому что начни при таких потерях, при такой неразберихе ретираду — все пушки придется бросить.

   Казаки съездили, поглядели: у французов урон не меньше, конница их картечью посечена. Решили, что преследовать французы не будут, и о том Кутузову донесли. В полночь пришел новый приказ: с рассветом отступать.

   Утром прошла мимо Степки ополовиненная русская армия, с капитанами во главе полков. Все злые, угрюмые, кое-где в строю повязки белели. Солдаты оглядывались на начальство. Во взглядах их читалось: «Мы дрались честно. Зачем вы бежите и куда? А-а… не наше дело…» — и понуро опускали голову.

   Казаков, как наименее пострадавших, опять поставили в арьергард.

   Французы боялись упустить упавшую с неба победу, напирали из последних сил. Русские, нагнав в Можайске свои обозы и лазареты, двигались еле-еле. Дух упал. Казаки поговаривали, что, мол, сражение проиграно, и не пора ли на Тихий Дон мотануть.

   Начальники арьергарда постоянно менялись. Контуженного Коновицына сменил Платов, но сопротивлялся плохо, чуть на русский лагерь врага не навел, Платова сменил Раевский, Раевского — Милорадович.

   Естественно, стали искать крайнего: почему французов к Москве допустили. Свалили, как водится, на донских казаков: мол, одна была удобная позиция, за Можайском, но Платов с арьергардом французов прямо к армии привел, позицию ни разглядеть, ни занять не успели и побежали до самой Москвы. Очень уж Кутузов на Платова сердился.
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    Глава 22

    КАК ОНИ СПАСЛИ РОССИЮ
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Интрига была столь сильна и искусна, что в войсках и в Петербурге стали поговаривать о платовской измене.

   Отстраненный от должности арьергардного начальника Платов ездил при армии почти без всякой команды (казачьи полки остались в арьергарде), но и из армии Кутузов его не отпускал.

   Москву сдали. Бросили там раненых: «Поручили благородству неприятеля». Из Москвы шли без порядка: полки, обозы, жители… Великий стон стоял. Две трети боеспособных войск и вся кавалерия были оставлены в арьергарде, чтобы французы — не дай Бог! — не накрыли всю орду на марше.

   Босые голодные солдаты в летних, когда-то белых, панталонах, в драных шинелях тянули, что под руку попадется. Пустые имения разбивали, мебель обдирали, чтоб тело прикрыть. Поселяне разбегались.

   Открыто говорили об измене. Еще Багратион говорил, что, мол, проданы мы, нас ведут на гибель. А Кутузов — мошенник, способный изменить за деньги.

   Приезжали верные казаки из арьергарда:

   — Сколько мы этого добра в Литве пожгли! А кинулись — есть-пить нечего, одеть-обуть нечего. Одно слово — измена. И что это за держава такая?! Кому служим? А? Матвей Иванович?..

   Платов, тяжело переживавший свое унижение, молчал. В атаманской канцелярии — уныние. И полки, вызванные с Дона, не шли.

   Говаривал потом возмужавший Степан Кисляков:

   «Чего я под Москвой нагляделся… До сих пор не пойму, как мы победили. Промысел Божий…»

   Англичанин, сэр Роберт Вильсон, под Кутузова копавший, Платова обо всем участливо расспрашивал и государю о горькой платовской участи писал. Ближние казаки окружали заболевшего от многих неприятностей атамана:

   — Матвей Иванович, нам не верят. Надо решать… Казаки смущаются. Делай чего-нибудь, ради Бога…

   Пять дней простояли в Красной Пахре, потом по дождю пошли дальше на юг. Куда — неизвестно. Стали выходить к Тарутино, к какой-то Леташовке. Размещались по хатам, по сараям…

   Собрался Платов с духом, рыкнул, надавил на Кутузова. Наговорил речей дерзких при высокопоставленных особах. А офицеры донских полков, бывшие при главной армии, все, как один, сказались больными. Казачки стали пошаливать.

   Квартировавший рядом с Платовым Растопчин, московский генерал-губернатор, перепугавшись, написал царю: «…Мне хотелось узнать образ мыслей Платова; я стоял рядом с ним, а как он тщеславен, болтун и немного пьянюга, то я убедился, что это человек опасный, и не следует раздражать его при настоящих обстоятельствах. По злобе Кутузов его преследует, а у него бродят дурные замыслы в голове; говорит о том, что хотел Наполеон предложить ему и казакам, что если для русских дело кончится плохо, то он уж знает, что делать, что казаки пойдут за ним и т. п.».

   Кутузов забеспокоился: чего это донские полковники захворали?

   Еще казачьего бунта ему не хватало!

   И тут Платов написал ему частное письмо. Мол, невзирая на подвиги, не верят нам. Я от этих дел прямо-таки заболел, и не дай Бог что случится, ни за что не отвечаю. Неужто и ты меня изменником считаешь?

   Кутузов, ожидая подхода с Дона казачьего ополчения, всплеснул руками: что ты! Что ты! Христос с тобой! И написал Платову: «В усердии к службе Августейшего Монарха собственно Вашем я весьма уверен, оказываемые полками Вашими ежедневные подвиги мне коротко сведомы, и потому я остаюсь в неколебимой надежде, что все ошибки… известною мне деятельностью Вашего Высокопревосходительства приведутся в лучшую степень».

   Следом пришел приказ: выделялась Платову команда из десяти полков, следующих к армии, атаманцев и других партий (отрядов), что пока без дела — эти пусть сам атаман подберет, поскольку главная квартира таковых и учесть не могла.

   Платов воспрянул и сразу выздоровел.

   Из Малороссии в новый лагерь стали подползать обозы с провиантом. Малость подкормились. Стали подходить рекруты, ополченцы. И, наконец — что главное! — принесли гонцы весть: выступила с Дона подмога, 26 полков.

   Барклай засобирался: «Я ввез экипаж на гору, с ее вершины он покатится сам. Мое присутствие производит несогласие и раздоры». И уехал, нарушив тем самым сложившееся равновесие.

   Раньше на Барклае отрывались, теперь Кутузов остался. Заговорили, что он старая баба, сплетница, потерял голову, ест, спит, ничего не делает, кто командует — непонятно, дела ведутся хаотично, мародерство и дезертирство процветают…

   Погода установилась. Дни стояли теплые, даже жаркие. Понемногу и люди стали успокаиваться.

   Через неделю стали подходить свои с Дона, а с ними, с полком Гревцова, новочеркасского полицмейстера, — Степкин отец, Алексей Иванович, который, как вернейший из верных, немедленно определен был состоять по Войску и при особе атамановой.

   Ждал Платов полки, чувствовал, что из-за их прихода и отношение к нему в верхах изменилось, смягчились царь и Кутузов. Встретил первых, хоперцев, которые раньше других успели:

   — Выручили, молодцы. Похваляю…

   Степка отца спрашивал:

   — Чего так долго? Каждый божий день вас ждали. Где вы были?

   Алексей Иванович только руками разводил. Про других не знал, а с их полком, «рабочим» Гревцова 2-го, обстояло так: 28 июля, сразу после Ильина дня, по прочтении царского манифеста рассчитали казаков и на короткое время распустили по домам, чтоб по особому приказу явились они с месячным запасом харчей в Нижне-Кундрюческую, а оттуда всем полком в прежнем составе шли бы на город Смоленск. Но какое уж тут «короткое время», когда самая пора овес косить! Потом к Успенью с урожаем успевали. И как ни грозился из России Матвей Платов, в поход трубы затрубили, когда «Иван Предтеча погнал птиц за море далече». С 1 сентября числились казаки в походе, но стояли все в станице Каменской вместе с полком Ягодина, ждали остальных, пока к концу бабьего лета генерал-майор Денисов 6-й чуть не силой выпихнул их идти на Москву. На второй день похода узнали, что Москву сдали, а идти теперь надо на Тулу, засовестились и стали поспешать. За два дня до Покрова подошли к русскому лагерю, и здесь в деревне Леташовке весь полк, 250 казаков, отдали под начало артиллерии капитана Сеславина и вместе с эскадроном гусар послали искать неприятеля на Боровской дороге. А Алексей Иванович, как мы помним, был определен при Платове.

   Наедине Платов Алексея Кислякова спрашивал, как там на Дону, какие новости. Кисляков ему рассказывал, как на духу, что видел, что слышал, кто чего думал, кто на Новочеркасской гауптвахте сидит (а сидели там сотник Извощчиков и квартмистр Калашников за нанесение есаулу Ребрикову в ночное время злодейским образом жестоких побоев). Под конец сам спросил, правда ли, что были от Бонапарта предложения, правда ли, что сулил он… Платов снизошел, буркнул:

   — Поздновато… Ты гляди, не трепи. Знаешь, что за измену бывает?

   Понятливый Кисляков замолчал.

   На Покров выпал первый снег и сразу же стаял. И тут неожиданно Сеславин доложил, что французы ведут поиск к юго-западу от Москвы, а к Кутузову вторично приехал посланник от Бонапарта мира просить.

   Наши воспрянули. Решили на французов напасть. Авангард их как раз вблизи дороги стоял.

   Платов в этом деле не участвовал, он устраивал смотр полкам, пришедшим с Дона. Повел казаков Василий Орлов-Денисов, командир лейб-казачьего полка. Граф Денисов покойный сыновей после себя не оставил и титул графский вместе с фамилией внуку отказал, сыну Василия Орлова. Василий Васильевич Орлов-Денисов в батюшку и в дедушку оказался лих и боевит, в интриги же придворные не лез и при дворе его почти не видели. Платов, однако, к нему приглядывался с недоверием.

   Взял Орлов-Денисов с собой Атаманский полк. Атаманцы пошли охотно, засиделись без драки, без наград и производств. Степка Кисляков, наглядевшись и наслушавшись, стал проситься в полк — за чином.

   Отец, Алексей Иванович, всюду теперь ставший своим и незаменимым, вздохнул:

   — Отправляйся, Христос с тобой.

   Когда Степка радостно взлетел в седло, крикнул вслед насмешливо:

   — Оголодаешь — вертайся!..

   Был, видно, какой-то миг, когда война переломилась, но не заметил его никто. А зримо, явственно французов стали бить именно с той лихой атаки, с ночного рейда, в который ушел с атаманцами Степка Кисляков. Запомнил он тот рейд и ту атаку на всю жизнь.

   Вечером послал его полковник проследить, правильно ли на старой стоянке костры разложили (француза отвлекать). Съездил Степка…

   Добрый гнедой конь рысил меж лагерных огней, всхрапывая и кося глазом на подходившую от Нары конницу.

   Дон поднялся поголовно. Молодняк от 19 лет и седобородые деды ехали в одном строю.

   Один из хоперских полков сменился с передовой цепи и теперь, невзирая на будущее сражение, становился на ночлег. Треножили лошадей, раскладывали новые костры. Забородатевший, рукастый казачина, окруженный молодежью, поучал двоих угнувших головы — не показали себя, что ли? — пареньков:

   — Ты, как с ним сшибиться, в самый распоследний миг вот этак вот чу-уть конец приподыми — он и с коня слетит и с пики сорвется. Главное, тебе ее из рук не выпущать. Как ударишь, назад откидывайся, не боись — лука выдержит. Смягчай, значит… Тебе пику вверх занесет — ничего! не противься! — как раз тупым концом второго бей!..

   Но и молодняк своего не упускал — над дедами подсмеивался. У одного костра, где, заломив лихо фуражки со сбитыми набок тульями, особо густо роились молодые, Кисляков даже коня на шаг перевел — сам мальчишка, хоть и напускает на себя.

   — Слышь, Пахомыч, ты б рассказал, как польского генерала заполонил, поучи молодежь.

   — Да он и не генерал, а… так… полковник, — скромничал тщедушный — бородка веером — Пахомыч.

   — Ты гля! Полковник!

   — Уважь, Пахомыч!

   С другой стороны тихо:

   — Давай сюда. Пахомыч про генерала брехать будет…

   Спрыгнуть бы да с ними к костру… Сидеть плечом к плечу, глядеть на трескучее пламя. Всю ночь. Нельзя — служба…

   — …Как зачали они бунтовать, самого Суворова послали…

   — Это когда ж?

   — Да при Катерине еще.

   — А-а…

   — Подходим к ихней Вильне, поподбились[142]. Стали в одном местечке. Хорошая такая усадьба… речка, лесок… А главное — они уж откопнились[143]. Самое б нам коней подкормить… Поставили меня на ночь сено стеречь…

   — От кого ж это?…

   — Ху, да от поляков… Дале, Пахомыч…

   — Сижу я… Луна. Тучи идут. Собака идей-то воет…

   — Гы-гы!

   — Цыц!

   — Воет, душу вынает… Ах, чтоб тебя! Потом — глядь! — сова пролетела… И тихо кругом. Так вот всю ночь. А под утро слышу: с той стороны зашуршел ктой-то. Я ружье — черьк — и туда. Глядь — он сена в две сапетки нагребает. Весь синий…

   — Царица Небесная! Мертвец, что ли?

   — Дурак! Одежа на нем вся синяя, серебром шитая, лацканы малиновые. Ну, в общем — полковник. Я ему: «Стой! Клади оружию!» А он — ничего — слухает… При теле такой, пузатенький. «Тебе чего?» — «Ды мине б, — гутарит, — сенца…» — «Сенца тебе?! А ты его косил? Ты его копнил?..» Он засовестился, гутарит: «Прости, Пахомыч»…

   Картечью ударил хохот. Вздохнув, тронул Кисляков запрядавшего ушами коня. С севера, гася закатное зарево, краем неба находила туча. Ночь пускалась темная и холодная.

   В поле, прикрытые холмами, строились полки, назначенные в обходную колонну. Три полка — из отряда генерала Карпова, три полка с Атаманским — из отряда Платова, три полка — пришедшие с Дона, да лейб-казаки — царева гвардия. Итого — десять. Да донская батарея. В голову колонны становился егерский полк. Боялись, наверное, что заплутают ночью казачки, выйдут не туда.

   Перед фронтом Атаманского полка — командир, полковник Балабин:

   — Разложили огни?

   — Так точно.

   — В строй…

   Вдоль строя проехал Орлов-Денисов, с ним на такой же серой черкесской лошади — Сысоев. Третий, не казак, приотстав, говорил:

   — Люди сделались хуже зверей. Губят друг друга с жестокостью. Мужики французов живьем в землю зарывают. Говорят: грех умерщвлять, пусть-де умирают своею смертью…

   В строю поёживались от холода, но стояли тихо: слышно было, как сзади переговариваются артиллеристы — во второй линии растянулась батарея. Кисляков обернулся и неловко тронул повод. Конь запереступал, тесня соседа.

   Батареец на левой выносной[144] обстоятельно расспрашивал:

   — Еще гутарили, что один французский король к нам на Дон гетманом набивается, чтоб Дон от России отделился, и жили б сами по себе. Правда, ай брешут?

   Голос был сипловатый, старческий. Только, видно, взяли из пополнения.

   — Был такой разговор. И короля того я видал, — отозвался второй. — Здоровый такой парень. Всем враз распоряжается и наездник у них первый.

   — Откель там у них наездники? — подключился третий.

   — Молчи, молчи! И конь под ним добрый, и сам…

   — Ху, да не бреши! Видал я того наездника. За ним, гутарют, Сысоев с плетью гонял…

   Орлов-Денисов еще раз, теперь уже один, проскакал вдоль строя.

   — Ишь, разъездились… Пора бы уж выступать, холодает.

   — Вон, гляди, еще один генерал едет. Зараз тронемся.

   Часов в семь, в полной темноте выступили. Сдержанно зарокотали в ночи тысячи копыт. Офицеры, объезжая ряды, напоминали:

   — Огня на походе не жечь.

   — Гляди у меня, курильщики. Голову оторву!..

   Вышли к Наре. Егеря запрудили все мостки, повалили на ту сторону. Казаки, выжидая, встали.

   С запада подошли три гвардейских полка. Пристроились в хвост.

   — Видал? Гусары подошли.

   — А то! Нагнали войск…

   — Что стоите? Давай вперед! Тут мелко, — подскакал офицер от Орлова-Денисова.

   — Ну, с Богом, братцы…

   — Эй, урядник, езжай первый, а то еще накупаемся тута…

   — Не боись, не утонешь, — гонит первым коня в реку есаул Фомин.

   — Стой, собака. Куда тебя?., — стонет от натуги Кисляков.

   — Эй, урядник, коня держи! Глушков, подмогни ему… Коня держи, а то вплынь пойдет. Ну? Завернул? Глядите… Тут ямина. Чуть что — ногами в седло!

   По реке сплошной плеск. Конница топчет и месит смолисто-черную воду.

   Не удержав осмигнувшегося коня, Степан зачерпнул правым сапогом воды. Холодно и липко захлюпало под пяткой, заломило ступню. Левее, угадав брод, чуть не на рысях проходит сотня. Растерявшийся конь, подрагивая, замер на краю уступа, не рискует переступить по неверному дну. Задержавшийся урядник Глушков, низколобый и носатый, прилегает к передней луке, резко и неслышно выбросив руку, цепко хватает коня за челку. Держит. Степан, справившись, толкает коня, взмахивает плетью. Глупая, стыдная оплошность злит его, аж в пот бросает. Конь, качнувшись, ступает и вдруг рывком выносит к берегу, пристраивается к ряду.

   — Не потоните там… атаманцы… — из темноты насмешливый голос есаула.

   Казаки, выбравшись, вновь разбиваются в полковые колонны. Командиры соблюдают дистанцию в полтораста шагов, ждут отсталых, пропускают вперед егерей.

   — До французов далеко?

   — Верст пять.

   — Тоже мне — набег…

   — Никак дождь спускается?

   — Чего доброго… Только и осталось…

   — Нет. Ветер… Мимо пронесет.

   Пока стоят, Степан, скособочившись в седле, закатывает синюю с невидимым в темноте голубым лампасом штанину, подтянув к груди колено и уцепившись за задник, стягивает сапог.

   — Чего ж ты верхи[145] переобуваешься? Слазь, я подержу.

   Тихий — вполголоса — приказ вскидывает едва успевшего переобуться Степана в седло. Головные ряды трогаются и, зацепив поднятую пехотой пыль, выходят на дорогу.

   — Шагом, — еще раз предостерегает из темноты Фомин.

   С полверсты идут молча в полной темноте. Дорога забирает все правее и правее.

   — То-то темень! Глаз коли!..

   Внезапно, как из-под земли выныривает огонек.

   — Чего это? Не французы? — шепчет, склоняясь, сосед.

   — Тут яр, а в яру — деревня, — приглушенно объясняет кто-то спереди.

   Дорога ныряет в овраг. Крутнув, наискось по склону выводит на ту сторону.

   И вправду деревня.

   — Вечеряют люди, и горя им нет.

   Редкие огоньки, прощально мигнув, пропадают за краем обрыва. Слева на небе из-под сносимой ветром тучи проглядывают звезды. Под ними умноженным, зеркальным отражением неясно сквозь кусты и угол леса мерцают костры французского лагеря.

   Версты три шли полем. Яснее видны стали края неба, искромсанные верхушками леса. Далеко справа осталась река.

   — Эх, вынесло нас на бугор, — приглушенно говорит кто-то сзади. — Осенью у воды завсегда теплее. Это что ж нам? Всю ночь иттить?

   Медленно, шагом — не дай Бог пеших обогнать! — тянется через ночь огромная колонна. Еще один овраг, и, чуть поворотив, идут дальше. Лес уже и слева и справа. Ни звука постороннего, ни огонька. Лишь мерный топот, да пыль, раньше сносимая, полезла теперь в глаза и ноздри.

   Через полчаса снова огни и — сквозь непродыханную пылюку — резкий запах близкой воды.

   От головы колонны кто-то скачет. По древку пики — казак, скорее всего — вестовой.

   — Слышь, станичник? Иде это мы пришли? Что за речка?

   — Росинка, — роняет казак и, углядев командира сотни, передает приказ: — В деревню не спускаться. Идти верхом по-над рекой.

   До полуночи шли над тихой речкой Росинкой.

   — Чего это впереди?

   — Вроде церква…

   Засуетились, поскакали взад-вперед вдоль колонны посыльные. Ясно долетел недалекий петушиный крик.

   — Тут, должно, и станем.

   — А набег?

   — Ку-уды… Такой махиной ночию в набег?… Теперь гляди, иде какой катух (хлев)…

   — А в хату?..

   — В хату постановят тех, кто станицы Казанской.

   — Га-га-га! Через чего ж это?

   — У них тут, в России, родня. — И передразнил: — На пече сидела собачкя, я её дрючкём, она хвост крючкём ды за речкю[146].

   — Го-го-го-го!

   — Ну, вы не дюже… ласкири!

   — Р-разговорчики!

   — Стромилово. Пришли.

   Всю ночь простояли под деревней Стромилово. Офицеры грелись в избах. Дважды еще кричал невидимый во тьме петух.

   — Вот поглядишь, кто-нить из наших его все одно закогтит.

   Светало. Невыспавшиеся, продрогшие в одних кафтанах казаки вновь строились в поле за деревней.

   — Теперя куды?

   — Начальство знает…

   — Вон наши из леса. Француза открывали.

   — Гля, ведут одного.

   — Скорей бы уж. В сражении согреемся.

   Ветер утих. От реки полз по полю туман. В сером, пронизывающем воздух рассвете стали различимы красные мундиры соседнего полка. От церкви показалось начальство.

   — Ну, проснулись… Сейчас пойдем.

   — Это самый Орлов-Денисов и есть?

   — Тю! Давя что ль не видал?

   Орлов-Денисов, бригадные и полковые командиры съехались, переговорили. Чуя скорый поход, с переливом заржал чей-то конь.

   — Чего ждут-то?

   Орлов-Денисов, дав знак, вздыбил и рывком повернул к лесу коня.

   — С Богом!

   Балабин, перебивая:

   — За мной, — и шибко — правее, наискосок.

   Подрагивая на рыси, ряды разом двинулись через поле. Потекли над белым морем. Казалось, что туман скрадывает дробный стук тысяч копыт, гасит звуки.

   — Придерживай, лес впереди. Шагом, и не растягиваться, — передал сотенным полковник.

   Перешли на шаг. Тих и пуст был серебристо-серый лес, отделяющий их от неприятеля. За безмолвной стеной его еле слышно пели далекие трубы — во французском лагере играли побудку.

   А немного погодя — бум! — и вдогонку — бум-бум!

   — С пушки вдарили! Слышь, как гудет?

   Бригадный Балабину досадливо:

   — Припозднились мы…

   — Успе-ем…

   Отделились, забирая правее.

   — Куда это мы?

   — Гутарили, самого короля брать…

   Вестовой догнал и завернул к главным силам.

   Когда прошли лес, солнце уже показалось, но открывшийся за лесом луг был затенен и укрыт туманом, и лишь в дальнем конце его, куда добивали первые лучи, светло и радостно переливались краски осеннего утра.

   В верстах трех с небольшим за речкой светилась белая стена каменной церкви, вокруг вились, мешаясь с туманом, дымки костров. Слева лениво громыхало. А совсем близко — в полуверсте, не больше — по лугу, утопая по стремена в тумане, укутанный в белые плащи легкой рысью шел на звуки выстрелов французский разъезд.

   Орлов-Денисов и бригадный — полковник Греков 18-й — поравнялись с передовой цепью, остановившейся на опушке.

   — Здесь?

   — Здесь.

   — Не поздно мы?

   — Ничего.

   Вразброс подошла передняя сотня Атаманского полка, донская гвардия. Служила здесь рядовыми и урядниками молодежь лучших донских родов. Потянул из ножен узкую и длинную шашку и крикнул им Орлов-Денисов:

   — Ребята! Кто первый до табора[147], тому — офицерский чин! Вот он миг, ради которого жизнь живут! И до команды схватились (вскинулись, собрались) атаманцы и, как в старинной казачьей песне поется, — «закричали, загичали, на удар пошли…»

   Обернулись французы на первый отчаянный крик, а по лугу туман, как во сне, и скользит над туманом лава. Впереди невероятно быстро на добром гнедом коне птицей летит молоденький, лет пятнадцати мальчишка (самый легкий, наверное), шашка на отлете, и конских ног в тумане не видно…

   «Список полков донских казачьих урядников, отличившихся храбростью в сражении, бывшем 6-го числа октября против французских войск:

   Кто именно: Атаманского полка урядники:

   Попов

   Петровский

   Глушков

   Никишин

   Тарасов

   Кисляков.

   Лейб-гвардии казачьего полка: портупей юнкер Греков.

   Черноморской сотни:

   Перехрист.

   Чем отличились:

   В сражении бывшего сего октября 6-го числа противу французских войск, находясь всегда в охотниках[148] впереди, первые врубились в неприятельские колонны кавалерии, опрокинули и гнали до пехоты, прикрывавшей их батареи; когда же неприятель под прикрытием батарей построился и готовился атаковать, они, предупреждая его, презрев всю опасность и ужас смерти, не взирая ни на картечные, ни на ружейные залпы, бросились отчаянно на неприятеля, врубаясь в ряды, множество положили на месте, остальных в большом расстройстве обратили в бегство и гнали несколько верст, сильно поражая его, также несколько раз с неустрашимым мужеством били на неприятельские батареи, и везде, поражая своеручно неприятеля, храбростию своей служили примером для подчиненных своих и тем много способствовали к отнятию у неприятеля орудий и ящиков со снарядами, взятию пленных, сильному поражению оного.

   К чему удостаиваются: следующие чины.

   Подписал генерал-адъютант Орлов-Денисов».

   Победа была полной, чуть не взяли самого Мюрата. Пехота опять не поспела, одни казаки дрались. Сын Платова с сотней атаманцев неприятельский лагерь насквозь проскакал и с другой стороны к своей пехоте вылетел, брат Степан Иванович две пушки захватил… Многие отличились: Лосев, Фомин, Бегидов; восемь сотников, одиннадцать хорунжих к наградам представили, урядников — к чинам офицерским. Начальство казачье награждали особо. Орлова-Денисова наградили Святым Георгием 3-й степени, а полковника Сысоева в генералы произвели.

   Платов вместе с Кутузовым встречал подходившие с поля боя войска. Полулежали они на ковре, как усталые труженики.

   Подошедшие с Дона полки, увидев брошенный неприятелем лагерь, где вперемешку валялись перины, подушки, вазы, оружие, иконы, шубы, ризы, самовары, увидев взятых французских лошадей, тощих и побитых, увидев и самих французов, мелких и голодных, удивлялись:

   — Этих, что ли, бить-то? Этих мы и так заберем…

   В русском лагере царило ликование. Все готовились наступать. Матвей Иванович потирал руки:

   — Я вам так скажу, как пойдем вперед, сразу все к нам в друзья набиваться будут. А где же еще награды заработать, как не у нас, не в авангарде?

   Ликование прервалось сообщением: Бонапарт вышел из разоренной Москвы и идет по Калужской дороге.

   — Когда?..

   — Еще 7-го…

   — А нынче какое?..

   Спохватились, забегали. Этак он в южные губернии вторгнется. Бросились наперехват.

   Поскакал Платов по дождю с пятнадцатью полками. 12-го на рассвете вышли к городишку Малоярославец, перекрыли Калужскую дорогу. Только остановились, скачут от французской стороны свои ребята:

   — Мы из Сысоева полка. Французы подходят…

   Бой шел весь день. Егеря корпуса Дохтурова удерживали город, а итальянцы его штурмовали. День выдался погожий, и вид прекрасный. Казаки ушли левее и стояли там на дороге, наблюдая за переменчивым военным счастьем.

   Подошел Кутузов с главными силами, недовольный. Опять сражение, опять риск. А рисковать он не любил, терпеть не мог. Сидел на скамеечке, что за ним специально кирасир возил, всё про Платова спрашивал, нет ли известий.

   От Платова известий не было, зато Милорадович подошел. Кутузов его хвалил и орлом называл.

   Французы и итальянцы Дохтурова вытеснили, город заняли. Кутузов заволновался, засобирался уходить. Платову приказ послал, чтобы немедленно на неприятеля налетел. Надо же силы его отвлечь, отступление прикрыть.

   Послали казаков поглядеть. Те донесли, что кругом леса, овраги, дорога одна, на Бобровск, если ее перерезать, почешутся французы.

   — Отдыхайте, ребята, — распорядился Платов. — До свету пойдем.

   Рассчитал он, когда выйти, чтоб на рассвете налететь, где речку переходить. Многие из ополчения в первый раз на такое дело идут, и потому приказал строго-настрого Алексею Иловайскому, который должен был вести, чтоб тем же путем обратно и долго чтоб там не мотались, а он, Платов, с егерями и донской артиллерией их на переправе встретит и прикроет.

   Алексей Иловайский, красавчик (не в Иловайских пошел, в материнскую родню), ночью повел казаков. На рассвете слышно стало стрельбу. Ждал Платов на крутом бережке с донской артиллерией, дождался — возвращаются, пушки отбитые тянут, от неприятельской конницы отмахиваются.

   — Ну, молодцы, ребята!

   Неприятеля егеря из кустов и батарейцы с горы огнем встретили, один полк уланский разогнался, на картечь нарвался… Одиннадцать пушек привезли трофейных, невредимых — и это с первого набега.

   Удачный день выдался. Пришли известия от Георгия Иловайского, что у Медыни поляков разбил, одного генерала убил, одного в плен взял, и еще пушек пять штук захватил. Потом Дмитрий Кутейников, который до Бобровска добрался, донес, что тоже врага поразил.

   — Славно! Славно! Поеду к Кутузову, расскажу…

   — Невозможно, Матвей Иванович.

   — Что такое? Где фельдмаршал?

   — Отступает, — усмехаясь, сказали верные ребята. — На переход к Калуге ушел.

   — Ну, пусть побегает, жир растрясет…

   14 октября, в святой для Платова день, писал он поздравительное письмо Императрице Марии Федоровне по случаю ее дня рождения, расписал последние три победы. «Во всех сих поражениях (неприятеля) положено более тысячи, и то из человечества взяты, более же резали их дерзких… Бог милостив, Всемилостивейшая Государыня! Мы же восстахом и исправихомся! По обстоятельствам предвидится, и, как кажется, я не ошибаюсь, что враг наш с таковых поражений его обратится вспять».

   Заодно послал отступающему Кутузову поздравление с победой. Очень удачный день!

   На другой день, 15-го, разглядели, что Бонапарт ушел. Не решился на новое сражение, начал отступление по разоренной Смоленской дороге. Пока удостоверились, пока Кутузову сообщили, французы далеко оторвались.

   Кутузов за Бонапартом не погнался, а пошел себе спокойно параллельно злодею, устроил ему «параллельное преследование» по тихим местам, войной не разоренным. А Платова послал насесть Бонапарту на хвост, а пуще того позаботиться разрушить на неприятельском пути все переправы, чтоб остановить его, отрезать путь отступления.

   17-го Алексей Иловайский и Дмитрий Кутейников догнали французов, 19-го сам Платов подошел и атаковал арьергард Великой армии под командованием маршала Даву.

   Дни установились ясные и холодные. В бою только и согреешься. С Милорадовичем зажали они маршала Даву у Вязьмы. Разбитого Даву сменил в арьергарде маршал Ней…

   24-го пошел снег, но еще редкий, а 25-го налетел северный ветер, и закружилась метель над разоренной Смоленской дорогой.

   Платову с его казаками меньше всех усчастливилось. Французы шли по старой дороге, подчищали уже второй раз все, что лежало на их пути, а Платову выпало идти за ними следом. Благо у французов все лошади попадали, солома на крестьянских избах цела оставалась. Хотя сами впроголодь казаки шли, зато коней соломой кормили…

   Но и при этих тяжких испытаниях бил Платов неприятеля, где мог, брал трофеи, пушки и знамена. Пленных же и считать устали, те сами приходили проситься.

   В штаб-квартире победоносной кутузовской армии ликовали. Генералы рвались отрезать неприятеля, брать пушки и знамена. Приболевший Кутузов сдерживал их, как мог: сейчас развоюемся, а с чем в Европу придем? Нет уж, пусть казачки… Писал жене, жаловался: «От устали припадки, от поясницы разогнуться не могу, от той причины и голова временами болит». Вздыхал о родных: «Сладко мне было бы жить между вами». Вспоминал «Выбурх», «самый покойный город»: «Нигде так тихо не живал…» «Должно меня утешать то, что я первый генерал, перед которым Бонапарте так бежит». Жалел опустившихся французов: «Это — участь моя, чтобы видеть неприятеля без пропитания, питающегося дохлыми лошадьми, без соли и хлеба. Турецкие пленные извлекали часто мои слезы; об французах хотя и не плачу, но не люблю видеть этой картины. Вчерась нашли в лесу двух, которые жарят и едят третьего своего товарища. А что с ними делают мужики!..»

   Заканчивал обычно: «Кланяйтесь всем, детям благословение». Подписывал: «Верный друг Михайла Г.[149] Кутузов».

   На перемену погоды ныли старые кости. А тут еще начальник штаба Беннигсен под него подкапывался.

   «Беннигсен — глупый и злой человек, уверили его такие же простаки, которые при нем, что он может испортить меня[150] у Государя и будет командовать всем; он, я думаю, скоро поедет…» — намекал Михайло Илларионович в письме к родным.

   Один авторитет оставался для престарелого, умудренного фельдмаршала — царь. Чутко прислушивался Кутузов, что в Петербурге делается, что говорят.

   Очередной курьер примчался, светский молодой человек:

   — Вообразите, наш милейший Матвей Иванович — граф!

   — Что, указ вышел?

   — Еще нет, но дело решенное. За него очень хлопочет сама Императрица Мария Федоровна.

   — Ах, вон оно что!

   Как же это помимо Кутузова?

   27 октября 1812 года сел Кутузов писать царю:

   «Всемилостивейший Государь!

   Генерал от кавалерии Платов с некоторого времени оказал давнюю свою ревность и действовал неутомимо при всей своей болезни. Кажется, что верх его желаний есть титло графское.

   Всемилостивейший Государь, Вашего Императорского Величества всеподданнейший Князь Голенищев-Кутузов».

   Через два дня, когда курьер кутузовский еще скакал в Петербург, Александр I известил Платова:

   «Граф Матвей Иванович! В знак признательности Моей к Войску Донскому и во изъявление особого Моего благоволения к заслугам Вашим признал Я справедливым возвести Вас с потомством в графское достоинство, на что и доставлен будет Вам установленным порядком диплом от Сената».

   Платов ничего этого еще не знал. Четыре дня дрался он с вице-королем Итальянским Евгением Богарне, загнал того в Духовщину[151], измочалив прежде, и теперь сам встал на отдых.

   От такого перепада Божьей Милости дух захватывало. Казалось, что ниже уже не сидеть в дыре. Ан глядь… Ох и нагляделся Матвей Иванович за эти дни!.. Не выдерживала душа. Состоянии этой, с Ольховой слободы, вновь стал Матвей Иванович пить.

   По-пьяному низко кланялся Кутузову: «Ваша Светлость. Ура! Милостью Божию, храбростью российских воинов и по повелениям Вашей Светлости всякий день и всякий час четырехдневное поражение неприятеля — ура!» Писал Платов, что пленных не счесть, что взял он 101 пушку и еще на сто пошел, непременно отберет. «Моя единственная цель, хотя и при слабости здоровья моего, исполнять долг службы и повеления Вашей Светлости, по которым руководствуюсь… Желаю Вашей Светлости от всей души моей дальнейшего здоровья, имею честь пребывать всегда с особеннейшим и непременным к Вам почтением моим и честнейшей преданности Светлейшего князя, Милостивый Государь, Вашего Сиятельства…» — подписывался…

   В знак особого расположения назначил Кайсарова, кутузовского адъютанта, командовать Атаманским полком.

   Впереди лежал Смоленск, а за ним — Литва, которую сами казаки летом старательно выжигали. Какая тут война? Тут дай Бог людей живыми сохранить от голода да от холода. Бонапарт и так обречен, невооруженным глазом сие видно. Победа!..

   Французы в Смоленске задержались, собирались, видно, зимовать, но русские стали обходить их с южной стороны всей армией, и Бонапарт, оставив в Смоленске арьергард, побежал дальше.

   Маршал Ней, командовавший арьергардом, удерживал город три дня, а потом узнал, что русские под Красным перерезали дорогу Великой армии, что идет сражение, — и, взорвав склады и укрепления, поспешил на соединение с Бонапартом.

   Платов особо не напирал. Крепость вроде Смоленска с легкими пушками донской артиллерии не возьмешь. Так, попугали французов…

   Меж тем под Красным битва разгорелась знатная. Как ни хворал Кутузов поясницею, как ни удерживал взбодренных генералов, чтоб не давали в трату солдат, но сам вынужден был выехать к рвущимся вперед войскам. Набили обмороженных французов великие тысячи. Еще больше в плен взяли. Бонапарт с гвардией, однако, ушел невредим.

   Платов к сражению не успел, Неем чересчур увлекся, но и Нея потерял. Нарвался тот на перерезавших дорогу русских и ушел проселками с остатками корпуса.

   В русской армии праздновали победу. Склоняли перед Кутузовым французские знамена с орлами на навершиях. Кутузов расчувствовался, стал вспоминать: «Я думаю, здесь есть еще люди, которые помнят молодого Кутузова…» Рассказал, как после Измаила представлялся царице: «Я ничего не видел, кроме небесных голубых очей, кроме царского взора Екатерины. Вот была награда…»

   После сражения армия надолго остановилась в селе Добром, отдыхала. За Бонапартом послали легкие отряды лихих партизан и специально сформированный авангард Ермолова.

   Платов тоже завеселился. 7 ноября доставил ему курьер царское поздравление с графским титулом. В селе Герасимово устроили донцы застолье.

   Пока праздновали, вышел прямо на них заблудившийся в лесах маршал Ней с остатками арьергарда. Вскочили, забегали:

   — По коням!

   — Пушки разворачивай!

   Платов широким жестом указал Кайсарову, новому командиру Атаманского полка:

   — Бери всех, кого хочешь. Приведи ко мне этого Нея на аркане.

   Кто-то по-пьяному добродушно посоветовал вслед:

   — Будет упираться, скажи, что без него за стол не сядем…

   Весело были настроены казаки, душевно.

   — А что, Матвей Иванович, если посадить вас с этим Неем, кто кого перепьет?

   — Это смотря что пить…

   — Я — его! — твердо сказал Матвей Иванович. — Как граф Российской империи…

   — Ну, по-графски… Твое здоровье, Ваше Сиятельство!

   Ней на уговоры не поддался. И близко Кайсарова не подпустил. Выждал, когда тот кинулся его обходить, к реке прижимать, и одним рывком по бездорожью вышел со своими людьми на освободившуюся, никем не охраняемую дорогу. А здесь и погладить не давался, отбился, ушел к Бонапарту в Оршу.

   Кутузов с армией оставался за Днепром. Послал вперед, к Платову, Ермолова, а сам ушел в город Копыс, чтобы хоть какое-то продовольствие для армии иметь. Вскоре пришло от него запоздалое поздравление:

   «Милостивый Государь мой, граф Матвей Иванович!

   Чего мне желалось, то Бог и Государь исполнили, я Вас вижу графом Российской империи; ежели бы подвиги Ваши, начав от 6-го октября по сей час, и не были так блистательны, тогда скорое прибытие с Дону 26-ти полков, которые в разбитии неприятеля столько участия имели, могло сделать достаточно признательным всемилостивейшего Государя. Дружба моя с Вами от 73-го году никогда не изменялась, и все то, что ныне и впредь Вам случится приятного, я в том участвую…

   Остаюсь в совершенной преданности Вашего сиятельства верный и всепокорный слуга князь Михаил Г.-Кутузов».

   Платов прочитал, протер глаза, протянул Лазареву:

   — Давай, громко…

   Вслушивался, тер подбородок:

   — Чего он там наплел? Если б не подвиги, то за ополчение б дали… Так, что ли? — потер занывший затылок. — Водки!

   Без вины унижали, обвиняли… Теперь за ополчение, собранное Адрианом Денисовым, ему, Платову, дали графский титул. Чудны дела твои, Господи!

   — Нет, что-то не то. Читай опять…

   Прибыл Ермолов.

   — Фельдмаршал до сих пор Бонапарта боится. Мне велено остановиться и ждать здесь всю армию. Но я боюсь, упустим Бонапарта. Давай-ка, Матвей Иванович, пойдем вперед. Там, у Борисова, на Березине его Чичагов поджидает, а от Петербурга Витгенштейн подходит. Если с трех сторон навалиться разом, самого Бонапарта можем поймать…

   Платов задумался. Славное б дело! Но не было надежды, что удастся. Не поддержат регулярными. Кутузов все хочет казачьими руками делать. Орлов-Денисов на что в гвардии свой человек, и то в отставку грозился уйти. Сколько ж можно: казаки да казаки!

   — Решайся, Матвей Иванович! — подбивал Ермолов. — Налетим, всех заберем.

   — Всех не заберем, — вздыхал Платов. — Будут драться, станут в каре. Нагляделся я на такие дела. Вон, прислали ко мне Сеславина с отрядом. Спроси у него, какая у Бонапарта гвардия… Что ж ты думаешь, я их обогнать не могу? Нет уж, нехай сами дохнут. Иди тихочко, подбирай их по дороге. Раньше, бывало за эту пушку сколько народу клали, чтоб отбить! А теперь — вот они! — стоят на дороге. Никому не нужны… А это еще и зима не начиналась. Сколько отсель до этой самой Франции? Пока дотащатся, сами передохнут, а мы остатки подберем. Чего ж зря казаков тратить?

   — Все верно, — соглашался Ермолов. — Одно обидно — захватит его Витгенштейн, вся слава Витгенштейну достанется…

   Могло и такое случиться. Витгенштейн Санкт-Петербург отстоял. Поймает он Бонапарта или не поймает, но ловить будет.

   12 ноября пробрался к Платову и Ермолову от Витгенштейна лазутчик-еврей. Положение прояснилось. Французы были в полукольце. На западе дорогу им перекрыл Чичагов со всей Молдавской армией, с востока шел следом за ними Платов, а за Платовым Ермолов и Милорадович, с севера напирал Витгенштейн. Главная армия Кутузова стояла в ста верстах юго-восточнее места, где должна была произойти развязка.

   Витгенштейн… Витгенштейн… Платов помнил его по Персидскому походу. Знатен. Граф. Мать его — урожденная графиня Финкенштейн, мачеха — урожденная княжна Долгорукова, вдова графа Бестужева-Рюмина. Через Долгоруковых был Витгенштейн в свойстве с Салтыковыми, у них в доме воспитывался. Что ж, теперь Платову самая ровня.

   Сразу же написал ему Матвей Иванович письмо: «С необыкновенною радостью узнал я, что имею честь находиться в соседстве Вашего Сиятельства, коего прибытие дает смелые надежды к счастливым событиям. Пользуюсь сим случаем принести Вашему Сиятельству искренние поздравления с новыми лаврами, столь достохвально стяжанными в настоящую кампанию…» Сообщал Платов, что арьергард противника оставил Толочин («каждый день оставляет он мне более тысячи пленных, кроме убитых…»), что Чичагов известил его о взятии Минска и разгроме поляков у Борисова. Если учесть, что Витгенштейн стоит у Бобра, то можно предположить, куда попытается уйти Бонапарт. «Не знаю, какую по сему дорогу может взять Наполеон, как на Вилейку?» О себе Платов сообщил, что он с войсками на подходе к Крупкам, около которых будет ночевать.

   За два дня до того, как французы, обманув Чичагова, начали переправу выше Борисова, Платов правильно указал Витгенштейну, куда они будут прорываться. На северо-запад, на Вилейку. Чичагов же и Витгенштейн (да и Кутузов этого не исключал) посчитали, что Наполеон будет вырываться из «мешка» на юго-запад, ниже Борисова. Этот путь для него был менее опасен.

   Бонапарт всех обманул. Послал часть войск отвлекать Чичагова ниже Борисова[152], а сам с гвардией и всеми боеспособными кинулся выше и стал мосты наводить. А чтоб Витгенштейн его на переправе не накрыл, велено было французским войскам, стоявшим против Витгенштейна, уходить на юг, на большую дорогу, прямо в пасть к Платову. Войска эти, под командованием маршала Виктора, сохранили дисциплину, которую давно растеряла основная масса французских солдат, побывавших в Москве. Виктор приказ выполнил, выманив Витгенштейна на большую дорогу. Было время, когда русские и Наполеон двигались параллельно, но Наполеон — на север, а русские — на юг, и не видели друг друга, скрытые лесами. В конце концов соединились и корпус Виктора в пух и прах разнесли, но Бонапарт с гвардией проскочил и большинство сохранивших строй с собой увел.

   Почему Витгенштейн Платова не послушал? Целый отряд Сеславина ушел от Платова к Витгенштейну и был послан последним открывать сообщение с Чичаговым (потом они еще конфликтовали с Платовым, кто первым Борисов занял). Не послушал Витгенштейн Платова, наоборот, рассердился. Фыркнул:

   — Что он себе позволяет!.. В конце-то концов…

   Диктовал Витгенштейну письмо «низовец»[153] Платов, а кто-то из «низовцев» писал под диктовку и, как многие «на низу», вместо «хв» говорил «ф». Не «хватит», а «фатит», не «хватай его», а «фатай». Ну и вместо «достохвально» написали «достофально», написали нечетко. Граф Витгенштейн в южно-русских диалектах не разбирался, нечетко прописанную букву «ф» принял за «ср». Никак понять не мог, но как ни крути письмо, а выходило, что лавры он стяжал «достоср… но».

   Упустив Бонапарта, погнались за ним дальше. Чичагов и Милорадович по следам, Витгенштейн — справа от дороги на Вильно, Платов — слева. Но Чичагов, Витгенштейн и Милорадович мешкали на переправе, и пошел пока один Платов.

   Французская армия после Березины очень сократилась. Шла тремя эшелонами, каждому из которых обмороженные остряки-французы дали наименование «армия». Первым шел Мюрат, его эшелон называли «разбитой армией», за ним Наполеон с «Императорской армией», последними Даву, Ней, Богарне и все остальные вели «армию, которую бьют».

   22 ноября Наполеон бежал из Молодечно в Париж, ускакал, бросив остатки армии.

   А Платов преследовал французов, брал Сморгонь, Вильно, Ковно… Трофеи были настолько огромны, что он давно им счет потерял. Позади командование делило награды. «Фельдмаршал покоился на пожатых лаврах, готовый продолжать бездействие, — писал острый на язык Ермолов. — Князь Кутузов наслаждался полным покоем. Ничто до слуха его допускаемо не было, кроме рабственных похвал льстецов, непременных спутников могущества!»

   11 декабря прибыл в Вильну сам Александр I. Стали раздавать награды за все прошлые сражения, начиная с Бородина. Вот где страсти разгорелись!

   Еще раньше, читая кутузовские представления, Император удивился, почему его любимец Уваров за Бородино к награде не представлен. В чем дело? Пошел к Кутузову запрос.

   Уваров кавалерийским корпусом командовал, вместе с Платовым левый фланг французов должен был обойти. Но действовал вяло, наткнулся на пехотное каре и остановился. Когда он из «рейда» вернулся, Кутузов ему сказал: «Я все знаю, голубчик. Богтебе простит…» Но Уваров — царский любимец. И написал Кутузов царю, через два дня после того как Платова с графским титулом поздравил: «Говоря о первом кавалерийском корпусе я имею долг присовокупить, что генерал-лейтенант Уваров по усердию своему к службе Вашего Величества сколько ни желал в сражении 26-го августа при Бородине что-либо важное предпринять с порученным ему корпусом, но не мог совершить того, как бы ему желалось, потому что казаки, кои вместе с кавалерийским корпусом должны были действовать и без коих не можно ему было приступить к делу, в сей день, так сказать, не действовали».

   Ох, сколько обиженных было!

   «Кутузов, князь Смоленский, грубо солгал о наших последних делах. Он приписал их себе и получил Георгиевскую ленту, Тормасов — Св. Андрея, Милорадович — Св. Георгия 2-й степени и высшую степень Владимира, а я, который больше всех, чтобы не сказать один, трудился, должен дожидаться хоть какой-нибудь награды!» — писал Раевский жене.

   И только Михайло Илларионович успокоился. «Я первый раз постлал постель и стану раздеваться», — написал он жене из Вильны 13 декабря.

   Царь велел перейти границу. Войска двинулись в Европу. «Оказывая высокое уважение фельдмаршалу, из совещаний с ним он заметил, что лета его, тяжелые чрезвычайно раны, труды и заботы последней кампании ослабили в нем способности. Государь, желая продолжить его успокоение, оставил при нем громкое наименование главнокомандующего и наружный блеск некоторой власти. В распоряжение армиями входил сам…»

   Начальником штаба был поставлен преданный царю Волконский, а советовался царь с Беннигсеном, нелюбимым Кутузовым и другими из «русской партии».

   Отечественная война закончилась, о том объявил манифест от 25 декабря. Взяли донцы в этой войне 500 орудий, пленных тысяч пятьдесят, а может, и сто, а что взяли казаки, бывшие в командах армейских начальников[154], то оные начальники на себя записали.

   Вымотались донцы за полуторамесячный поход. От Тарутино до Молодечно, пока Бонапарт из России не бежал, шли они, можно сказать, на подножном корме. В полках по полтораста сабель осталось.

   Думали русские 1 января 1813 года тремя колоннами пересечь границу, но пошли только 7-го. Начальник авангарда генерал Милорадович увлекся в очередной раз. Прислала ему графиня Орлова-Чесменская драгоценную саблю и трогательное письмо. Из письма сего узрел он надежду на руку этой богатейшей женщины России и, как пишет Денис Давыдов, «запылал восторгом необоримой страсти». Сидел три дня и сочинял ответные письма. Три человека имели право входить к герою: его адъютант Киселев, человек умный и светский, поэт Денис Давыдов и пленный доктор Бертелеми, поскольку письмо писалось по-французски и Милорадович боялся наделать ошибок.

   Платову Милорадович нравился: веселый, легкий человек, ничего не боится и ничем не стесняется. Расточителен, влюбчив, танцор, болтун. Служить под его началом одно удовольствие. Никаких нравоучений, никаких распоряжений. Найдут его адъютанты: «Что прикажете?» — «Ну, что я скажу вашим начальникам? Они лучше меня знают, что им следует делать». И за что его только Суворов любил!..

   Пока русские войска собирались, ожидая знаменательных чисел, Платов с казаками давно уже был на той стороне и, свернув на север, к морю, 3 января обложил город Данциг.
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    Глава 23

    КАК ОНИ ОСВОБОДИЛИ ЕВРОПУ
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Сопротивления не было. Если оно и случалось, то отпор встречали лишь передовые русские войска. Два потока русских войск хлынули от Немана до Эльбы. Один — через Пруссию на Берлин, другой — через герцогство Варшавское на Дрезден.

   «Эта эпоха… — вспоминал Денис Давыдов, — … была краткою эпохою какого-то мишурного блеска оружия…» Пруссаки переходили на нашу сторону, австрийцы колебались. «Все в союзных армиях начало мечтать о столицах, торжественных въездах в столицы, повержении ключей столиц к стопам Императора. Начиная с Блюхера… всякий начальник отдельного многочисленного корпуса требовал столиц на пропитание честолюбию своему, потому что для огромных сил столицы доступны были не менее городков, предоставленных на поживу честолюбиям нашей братии — голодной сволочи дробных (мелких) героев». Отметим, кстати, что слово «сволочь» имело тогда несколько иное значение, чем сейчас[155]. «К этому надо прибавить, что после разгрома несметных Наполеоновых полчищ в России никто уже не ожидал войны, по крайней мере, такой, какой она вновь явилась».

   7 января стало известно о занятии Кенигсберга и Мариенвердера, где опять отличились платовские казаки. Посыпались поздравления и лестные письма. Писал царь, писал Кутузов, последний вообще заявил, что именно благодаря донцам французов в России разгромили: «…. Почтение мое к Войску Донскому и благодарность к подвигам его в течение кампании 1812 года, которые были главнейшею причиною к истреблению неприятеля, лишенного в скорости всей кавалерии и артиллерийских лошадей, следовательно, и орудий… Я в полной надежде, что мужественные донцы помогут вам свершить со славою поприще, начатое нами с таким блеском. Бог будет нам помощник!».

   22 января французы сделали вылазку из Данцига, но были с уроном отбиты. Платов постарался. Но в тот же день его отозвали в главную квартиру.

   «Милостивый Государь, граф Матвей Иванович! Я не в силах изъяснить вам той благодарности, которой преисполнено мое сердце. Сражение, бывшее под Данцигом, 22 января, есть новый опыт усердия, ревности и отличной храбрости донцов, вами предводительствуемых. Услуги Отечеству, оказанные вами в продолжение нынешней кампании, не имеют примеров! Вы доказали целой Европе могущество и силу Богом прославленного Дона!.. Ради Бога поспешите приехать в главную квартиру; вы доставите неизъяснимую радость человеку, который нетерпеливо желает дружески прижать вас к своему сердцу и оказать то попечение и преданность, с каковым навсегда пребуду Вашего Сиятельства всепокорный слуга князь Михайло Кутузов-Смоленский».

   Платов в главную квартиру приехал недовольный — осаду Данцига, важнейшего укрепленного города на Балтике, передавали другому. Не верили в его способности вести «правильную» войну, видели в нем «партизана», атамана разбойной вольницы.

   Наговорил Кутузову резкостей. «Было, может быть, минутное неудовольствие от Платова, и в том Платов не виноват», — писал Кутузов жене 24 января.

   26-го сдалась Милорадовичу Варшава…

   С февралем пришла в Европу весна. Потоки талой воды заливали Польшу. Сочинитель Глинка в местечке Блоне 3 февраля якобы слышал жаворонка[156]. «Весна! Весна! Прелесть природы! Какая сладость разливается в мире!» — записал он за два дня до этого.

   4 февраля в Калише авангард Винценгероде разбил союзников Бонапарта — саксонцев. Польский командующий Понятовский заперся в Ченстохове, святом месте, где поляки полтораста лет назад отсиделись от шведского короля. Может быть, тоже надеялся на чудо. Или повторить то легендарное сидение мечтал…

   Русские войска на время остановились. Дороги стали непроходимы. Главная квартира расположилась в отбитом Калише.

   Приезжал в Калиш король Пруссии, отныне русский союзник, обнял Платова и поцеловал. Приезжал Милорадович с сочинителем Глинкой.

   Собрались герои Отечественной войны. Кутузов, Милорадович, Платов… Барклая только в Калише не было, сменил он впавшего в немилость Чичагова и осаждал крепость Торн. Да Багратиона давно уже Бог прибрал…

   Кутузов, гордый, что отныне его именовали «Смоленским», всякий раз с новым удовольствием рассказывал, что, сдав Москву, он спас целую Россию, Санкт-Петербург и принес свободу Европе. Недаром немцы всюду встречали его криками: «Виват унзер гросфатер Кутузоф!» Милорадович, начитавшись Плутарха, впал в удивительную для всех окружавших его меланхолию и вопрошал: «Найди мне хотя несколько великих полководцев, которым бы отдали полную справедливость прежде смерти и которые умерли бы без огорчений, довольны жизнию и судьбою своей!» Сам, однако же, приехал благодарить государя за вензеля, пожалованные ему на эполеты. В генерал-адъютанты произведен…

   Еще несколько столиц пало. Чернышев с партизанами захватил Берлин. Денис Давыдов — Дрезден. Пышно отпраздновали годовщину вступления Государя Императора на престол. Предваряя это празднество, Кутузов бросил к ногам Государя захваченные ключи от Гамбурга…

   В то же время с Дона Платову пришло известие, что супруга его, Марфа Дмитриевна, скончалась, отдала Богу душу…

   Писал платовский биограф, что, получив скорбное известие, занемог Матвей Иванович душевно и телесно. Он лечился в Богемии на водах. До сентября 1813 года никакого назначения не получал. Письма его к императрице Марии Федоровне, написанные в марте, апреле, июле этого года, необыкновенно коротки.

   Многое изменилось за это время. Умер Кутузов. Наполеон собрал армию и отбросил русских и пруссаков за Эльбу, занял Лейпциг, Дрезден. Были проиграны сражения при Лютцене и Баутцене. Предупреждал же Кутузов, чтобы не ходили за Эльбу. «Вернемся с рылом в крови», — говаривал. Командование поручили Витгенштейну, но царь сам распоряжался, да и много было начальников старше Витгенштейна годами и временем производства. В конце мая заключили перемирие на шесть недель, чтоб собрать силы. Военные действия начались в конце июля.

   К концу июля Платов немного оправился от страшного известия. Его поздравление Марии Федоровне с тезоименитством по-прежнему коротко, но он упоминает, что «имел щастье с верноподданническим усердием праздновать» ее тезоименитство вместе с Императором и прусским королем.

   Военные действия начались походом французов на Берлин. Союзники к тому времени имели план держать три армии отдельно. На какую из них Наполеон нападет, та должна отступать, завлекая противника, а две остальные спешить ей на помощь или напасть на коммуникации врага.

   Едва французы двинулись на Берлин, как двухсоттысячная армия союзников, русских, пруссаков и австрийцев, перевалив Богемские горы, устремилась на Дрезден. Командовал армией австриец Шварценберг, с ним были связанные союзом монархи, а с монархами и Матвей Иванович Платов. Командовал он всеми донскими войсками, но непосредственно под рукой ничего не имел, все полки то при корпусах, то при отдельных командах.

   Наполеона уже не боялись. Бывало, как заметят его на поле, как загалдят: «Наполеон… Наполеон… Бонапартий…» Перепугаются. Человек недотепным становится, не туда руки смотрят, не туда голова вертится. После 12-го года — ничего, осмелели…

   13 августа подошли к Дрездену, но медлили с атакой, а 14-го на помощь городу подошел сам Наполеон. Император Александр не решился ввязываться в сражение и велел отступать, но Витгенштейну повеления вовремя не доставили, и он начал атаку… Сражение разгорелось жестокое, к тому же дождь полил страшный, стрелять невозможно, дрались холодным оружием. Союзники-австрийцы растеряли в грязи башмаки, драться не хотели. Отступать пришлось в бурную ночь по размокшим дорогам. Кругом — беспорядок, уныние, ожесточение, русские бранили немцев.

   Бонапарт, к счастью, сам не преследовал, послал наперерез отступающим союзникам корпус генерала Вандамма. Тут бы союзникам и конец! Зажал бы их Вандамм в горных теснинах… Но Вандамм на полдороге напоролся на предусмотрительно оставленную в резерве русскую гвардию, которая вступила с ним в неравный бой. Отступавшие союзники, узнав об этом, свернули с дороги и сами вышли Вандамму в тыл, зажав его меж двух огней. Победа эта была любимой победой Императора Александра. Весь корпус французский пал либо сдался. После сего славного дела союзники ушли в Богемию и стали приводить армию в порядок.

   Наполеон опять о Берлине возмечтал, но русские ему спокойно пожить не дали. Пока армия после дрезденского поражения в себя приходила, партизанские отряды Кудашова, кутузовского зятя, поэта Дениса Давыдова и саксонца Тилемана, перешедшего на русскую службу (его кирасирская бригада при Бородине батарею Раевского брала, Бонапарта порадовала), опять перешли Богемские горы и крутились вокруг Лейпцига, ловили французских курьеров между Лейпцигом и Дрезденом, к Наумбургу, к Эрфурту выскакивали.

   Бонапарт разозлился, сформировал в Торгау особый отряд из резервных гвардейских эскадронов, из лучшей своей кавалерии — конных егерей и польских улан, поставил во главе генералов Лефевра-Денуэтта и графа Красинского и послал партизан выловить. Первым попался Давыдов, но ловко увернулся, потом погнал Лефевр-Денуэтт Тилемана. Тилеман прикрылся двумя казачьими полками (Ягодина и Ребрикова), а сам отскочил в город Цейц, где встретил его готовый помочь Давыдов.

   Собрались четыре полка казаков, семь эскадронов гусар австрийских и прусских, драгуны австрийские, два орудия, стали ждать Лефевра-Денуэтта. В это время Платова как раз и снарядили им на помощь. Взял он свой полк, Атаманский, три именных — Грекова 5-го, Чернозубова 5-го и Чикилева 1-го, Черноморский полк, Тептярский, батальон хорватов, два эскадрона австрийских шеволежеров (легкой кавалерии) и восемь орудий. У местечка Зайде присоединился к Платову Кудашов со своим отрядом.

   Французы Платова не дожидались, приучил их Бонапарт противника бить по частям. 12 сентября нагнал Лефевр-Денуэтт партизан в Альтенбурге, выставил 8 орудий и надавил. Кинулись партизаны уходить за реку Плейсе, — здесь на переправе, на каменном мосту и навалились на них французы и поляки. Едва два орудия и пять эскадронов переправили, едва сам Давыдов со своими казаками и венгерскими гусарами стал переправляться, ударили польские уланы на арьергард полковника Орлова. Уланы уланам рознь. Не обычные уланские полки, что гонял Платов под Миром и Романовым, зажали партизан на реке Плейсе. Гвардия — она и есть гвардия, поштучно туда людей отбирали. Были у Бонапарта в гвардии польские «шеволежеры-лансьеры», 1-й уланский, «дворянская гвардия», были «красные уланы», 2-й уланский, созданный из голландской гвардии, были бергские уланы, мюратовские любимцы. У каждого полка своя легенда, своя история. Одна Сома-Сьерра чего стоит[157]… В общем, погнали уланы полковника Орлова и его казаков.

   Тилеман приказал Давыдову вернуться и поддержать Орлова. Давыдов вернулся, но Орлов уходил в большом беспорядке и смешался с полками Давыдова, расстроил их. Быть бы беде, но уланы остановились. Сила их в ударе шеренгой, когда частоколом пик сметут они любую преграду. Влетать на мост и мешаться с казаками — строй терять, все преимущества отдавать противнику, юркому, верткому. Они и остановились. Давыдов, не рассусоливая, ударил на них с тем, что было под рукой, и смял передние эскадроны, но тут же взяли его во фланг, да так круто, что бросился он через реку вброд и вплавь, и, благодаря Бога, что потеря невелика, ушел в местечко Цвиккау. Туда же ушли Тилеман с Орловым. Лефевр-Денуэтт вернулся в Альтенбург.

   Платов, узнав, что противник стоит в Альтенбурге, шел прямо на него. В авангарде направил Кудашова. Тилеман и Давыдов узнали, что Платов подходит, и решили набить-таки Лефевру-Денуэтту. Связались с Платовым, двинулись параллельно к Альтенбургу. На подходе 16-го услышали, что у Альтенбурга канонада, — Платов сам напал, не дожидаясь партизанской подмоги.

   Пока Тилеман и Давыдов скакали на звуки стрельбы, Платов послал Кудашова перерезать Лефевру-Денуэтту дорогу на Лейпциг. А когда Лефевр-Денуэтт решил обороняться и занял высоты позади Альтенбурга, два казачьих полка и эскадрон австрийцев стали обходить его с правого фланга. Французы, не решаясь принимать бой на открытой возвышенности, откатились к Мезельвицу и там, прикрытые с фланга лощинами и оврагами, дали отпор.

   Бой затягивался. Тилеман и шедший у него в авангарде Давыдов взяли левее и полями пошли в обход, в тыл противнику. А у Мезельвица казаки и французы поочередно опрокидывали друг друга, пытались преследовать, но откатывались под огнем и контратаками резервов. Место узкое, больше одного полка не развернешь, пришлось казакам полк за полком в атаку гнать. До атаманцев дело дошло, сходили и они в атаку, но, как и все, неудачно.

   Французы опомнились. В орудиях — равенство, по численности у Лефевра-Денуэтта небольшое превосходство. Скомандовал он общую атаку. Казаки, по привычке, рассыпались и отскочили. Два орудия оставили без прикрытия, пришлось Кудашову с последним резервом, австрийскими шеволежерами, пушки выручать.

   В то время Давыдов с двумя казачьими полками незамеченным вышел противнику в тыл. Полк Иловайского 10-го, Осипа Васильевича, оставил в резерве, а с Донским полком Горина налетел на стоявшую скрытно в засаде неприятельскую конницу (6 эскадронов стояли в лошине к Давыдову спиной) и изрубил ее, человек 50 спаслось, остальные полегли.

   Лефевр-Денуэтт стал выходить из боя, уклоняться к Цейцу. Кудашов, Давыдов и Орлов насели на французский арьергард и порубили роту пехоты.

   Город Цейц лежит на реке Эльстер. Лефевр-Денуэтт оставил в городе батальон пехоты и три орудия, а сам с кавалерией и пятью орудиями ушел за реку и расположился на ночлег. Измученная французская кавалерия нуждалась в отдыхе.

   Русские вынеслись к Цейцу не менее расстроенные, с полчаса собирались, пересчитывались. Тилеман, привыкший воевать «по правилам», тоже хотел на ночлег остановиться. Кудашов ему возразил:

   — Какой ночлег? Только три пополудни. Вон, видите три пушки? Дайте мне свежий эскадрон мадьяр…

   Взял эскадрон венгерских гусар, эскадрон австрийских легкоконных и с налету захватил все три орудия.

   Подоспел Платов с главными силами. Бывший при нем принц Курляндский, генерал прусской службы, получил в командование Черноморский полк, спешенных драгун, и велел ему Платов брать город. Повел тот черноморцев и драгун в пешем строю. Платов сразу же приказал Кудашову с казаками переходить Эльстер вброд справа от города, Давыдову приказал обходить его слева. Лефевр-Денуэтт не стал ввязываться в новый бой и поспешно ушел, оставив Цейц без поддержки. Принц Курляндский город тут же и занял, хотя и рану получил.

   Взято в городе 1200 пленных, три штандарта и обоз. Три орудия взяты Кудашовым, еще два — Тилеманом во время последующего преследования. Потери наши — 200 убитых и раненых.

   Платов за этот бой получил Андреевскую ленту и австрийский орден Марии-Терезии, Кудашов — Анну 1-й степени, Тилеман — Владимира 2-й степени.

   Пока Платов бил французскую гвардейскую кавалерию, прусские и русские войска фельдмаршала Блюхера и шведская армия бывшего наполеоновского маршала, а ныне наследника шведского престола Бернадотта перешли Эльбу к северу от Лейпцига. Встревоженные французы оттянули к Лейпцигу войска из Дрездена, с других фронтов, стали готовиться к генеральному сражению.

   Платов в лейпцигской битве не участвовал, с казаками прикрывал дорогу, ведущую из Лейпцига на Эрфурт, стоял у Наумбурга в Кезенском дефиле (теснине). Судя по ужасному грохоту, долетавшему от Лейпцига, битва там разразилась нешуточная. В ночь на 6 октября французская разведка показывалась на этой дороге, искала путь отступления. Но внимания на нее как-то не обратили. Австрийцы, блокировавшие Лейпциг с западной стороны, прозевали. С потерями, но все же вышли разбитые под Лейпцигом французы из горящего города, двинулись на запад, а 9 октября на рассвете атаковали Кезенское дефиле, где, понадеявшись на австрийцев, стоял без осторожности Платов.

   Думали казаки, что то речка «гудет», а то враги подходили, батареи ставили. Как шарахнули… Подхватился весь табор и — драть. Бывает, не всё ж за французами гоняться.

   Но торжество Бонапартово было недолгим. Немцы, бывшие с ним в союзе, — вюртембергцы, баварцы, веймарцы, — откалывались и уходили к русским, пруссакам, австрийцам. Император Александр вспомнил славные дела донцов, предыдущую зимнюю кампанию и пустил Платова по французским следам, чтоб, как и прежде, неприятельскую армию по косточкам растащили.

   Французы уходили за Рейн с великой торопливостью, взрывая лишние боеприпасы и сжигая обозы. Донцы ежедневно налетали, били, брали в плен, тревожили врага в ночное время, выматывали, доканывали.

   10 октября пытались французы расправиться с отложившимся от них герцогом Веймарским. Принц наследный[158] был женат на сестре Александра Первого Марии Павловне. Платов перехватил французов, устроил на улицах города баталию, сбил неприятеля и гнал от Веймара несколько верст. Герцог Веймарский Карл-Август остался Платовым очень доволен, всячески угощал, а наследный принц Карл-Фридрих показал Платову дочь свою, внучку обожаемой императрицы Марии Федоровны. Платов ребенка поцеловал «с усердием в руку и в чело», о чем немедленно написал Марии Федоровне, чей день рождения как раз приближался.

   Погнал он французов дальше на Эрфурт, Готту и Эйзенах. Отстающие немецкие полки из наполеоновской армии сдавались, но считались не пленными, а союзниками, и отправлялись к соответствующим корпусам, из разных наций состоящим.

   От Вюрцбурга шел на соединение с союзниками баварский корпус генерала графа Вреде. Соединившись с австрийцами и Платовым, вознамерился Вреде отрезать Бонапарту путь отступления и у местечка Ганау перекрыл ему дорогу.

   Кто и как позицию выбирал, непонятно, но стали австрийцы с баварцами лицом к лесу, имея в тылу речку Кинциг, а за ней городишко Ганау. Платов же с партизанскими отрядами расположился в сторонке, на равнине, позади левого крыла, за австрийской кавалерией. Французы шли через лес и, выходя из него, встречены были огнем 50-орудийной австрийской батареи.

   Авангард французский под командованием Макдональда моментально взял в сторону и пошел через лес бездорожно на правый фланг союзников. Гвардейские стрелки рассыпались на опушке и стали австрийских артиллеристов по одному выбивать. Затосковала австрийская батарея под прицельным огнем и стала назад подаваться. И тут французы стали дерзко вывозить из леса и ставить на виду свои 50 орудий. Прямо против левого фланга генерала барона Вреде. Командовал этой батареей генерал Друо, «первый офицер своего рода оружия», начальник бонапартовской гвардейской артиллерии. Скомандовал Вреде: «Кавалерия, вперед!» Бросились австрийцы, надеясь захватить пушки, пока они на позицию становятся. Подпустил их Друо — ближе некуда, — и ударил в упор картечью… Страшен оказался этот залп 50 орудий прямо в лоб налетающей конницы. А французская конная гвардия уже неслась, помахивая палашами, готовая искрошить то, что уцелело под картечью. За конной гвардией — генерал Себастьяни с двумя дивизиями. Хлынула французская кавалерия и за бегущими австрияками, и за снимавшейся батареей, и даже на пехоту союзников налетела.

   Надо выручать… Ударил Платов с фланга. Смял бы он французов, но артиллерия их страшная встретила казачью конницу беглым огнем, и покатились, завизжали срезанные огнем горбоносые донские скакуны… Отскочили с потерей.

   Не выдержал Вреде, дал приказ отступать. Пока переходили реку по двум мостам, много утонуло. И Ганау сдали. Бонапарт, однако, дальше, за Ганау не пошел, свернул на Франкфурт. Маршалы его попугали Вреде и вскоре ушли за своим Императором.

   Обе стороны объявили сражение своей победой. Платов был награжден бриллиантовым пером на шапку с Императорским вензелем. Никогда еще такой награды не давали на Руси.

   В двадцатых числах октября Бонапарт ушел за Рейн. Теперь предстояло добить его на полях Франции, в самом Париже.

   Никогда не был Матвей Иванович в такой «моде», как в Европе в заграничном походе. И даже недоброжелатели его признавали, что он «более чем нежели кто-либо из предшественников его имел влияния на предводимые им войска». И прославил донцов безмерно. «Здесь не место рассматривать, до какой степени он лично способствовал успеху донцов, — писал не любивший Платова военный историк, — но нельзя забыть, что во время его начальствования они стяжали бессмертную память в истории. Когда русские знамена понесли от Москвы по всему пространству Европы, казаки постоянно были впереди армии. Они первые заняли взорванный Кремль, в Кенигсберге первые объявили о независимости пруссаков, и провозгласили ее в Берлине перед окнами королевского дворца, тогда как товарищи их[159], при рукоплесканиях саксонцев, прежде всех входили в Дрезден. В Гамбурге, Кассиле, Бремене, Лейпциге, на берегах Рейна, в Роттердаме, в столице Карла Великого, питомцы Дона были свидетелями первых радостных слез…»

   Из всех иностранцев, которые набивались в знакомцы загордившемуся Платову, родственную душу нашел он лишь в прусском фельдмаршале Блюхере. Блюхер, бойкий старик, в свое время не боялся дерзить прусскому королю, Фридриху Великому. И Фридрих не считал зазорным отвечать на дерзости молодого тогда еще гусара. Как-то подал обиженный королем Блюхер в отставку, а король, видимо, не менее обиженный, наложил резолюцию: «Ротмистр Блюхер уволен и может убираться к чертовой матери».

   Платов не знал немецкого языка, Блюхер — русского, но они прекрасно проводили время за столом, уставленным различными емкостями с горячительными напитками. Блюхер был старше Платова лет на десять и так много выпить не мог, засыпал прямо за столом.

   Любовался Матвей Иванович опьяневшим героем:

   — Люблю Блюхера, славный, приятный человек, одно в нем плохо: не выдерживает…

   С восторгом наблюдали ближние казаки за Платовым в его звездный час. Проходя с боями Европу, занимал попутно Платов во многих банкирских домах большие деньги. Любопытствовали подчиненные:

   — А ну как отдавать?

   — Отдам, — вздохнув, меланхолически отвечал Платов. — Ежели на Дону меня отыщут…

   — А ну как отыщут?

   Весь декабрь заняла переправа через Рейн. Платов шел впереди главной армии Шварценберга, забирая правее, чтобы иметь связь с армией Блюхера, наступавшей севернее.

   В январе начались бои. Бонапарт ударил на вырвавшегося вперед Блюхера, тот отступил к главной армии. 20 января при Ла-Ротьере общими усилиями нанесли французам поражение. Армии опять разделились, а Платова с тремя тысячами казаков послали в набег, пошуметь на западе Франции.

   3 февраля он подошел к Намюру и послал коменданту предложение сдаться. Пока французы раздумывали, а Платов ждал, к казакам пришел человек с запиской. Некий поляк, по фамилии Костюшко, просил прислать команду в деревушку Бервиль, опасаясь мародеров, беглых и иных праздных людей, которыми всегда изобилует театр военных действий. Бывший при Платове гвардии капитан Бергман разволновался: «Сам Костюшко! В Польше в каждом доме его портрет!..» Отправил команду и сам поехал. Оказалось, что вождь польского восстания Костюшко[160], облагодетельствованный Павлом Первым, жил в деревеньке под Намюром с каким-то другом. В знак благодарности Костюшко, сам военный, подсказал Бергману слабые места в обороне Намюра.

   Дождавшись французского отказа, Платов велел казакам спешиться и атаковать предместье. Донская артиллерия завязала бой с французской. Молодцы-батарейцы несколькими залпами выбили или разогнали прислугу неприятельских орудий. Еще напор, и черные папахи замелькали на улицах города. Одумавшись, французы согласились на капитуляцию, но чтобы их отпустили в лежащий рядом городок Фонтенбло.

   — Поздно, — ответил Платов. — Пусть сдаются без условий.

   Гарнизон сдался, выдал 4 орудия, 600 человек пошли в плен.

   Из Намюра была послана царю победная реляция: «Всемилостивейший Государь! С победою при Намюре, частью верных войск Вашего Императорского Величества приобретенною, осмеливаюсь принести всеподданнейшее поздравление. Да возблистают победоносные знамена Всемилостивейшего Государя новою славою на стенах гордой столицы, в побеждение врагов света именем Пресветлейшего моего Государя и Отца».

   Из Намюра поехали казаки в Фонтенбло, летнюю резиденцию французских королей, где содержался удерживаемый безбожниками-французами сам папа римский. Вот бы захватить его там! Прогремело бы на весь мир… Но французы папу за два дня до этого успели вывезти.

   Погостив сутки в прекрасном Фонтенбло, погоняв обозы на дороге Орлеан — Париж, вынужден был Платов возвратиться к главной армии.

   А в Париже была паника: казаки обходят столицу с юга и с запада… Сам Бонапарт выехал к войскам, противостоящим Главной армии союзников. До этого он по частям разбил торопившегося в Париж Блюхера. За пять дней горячий старичок лишился трети своей армии. Теперь настал черед Шварценберга.

   4 февраля французы разгромили неосторожно выдвинувшийся вперед авангард Палена. Не ожидали союзники от Бонапарта такой прыти. Понадеялись на свою кавалерию, на казаков. Французы все это время конницей бедствовали, никак после 1812 года восстановить не могли. И вдруг налетели драгуны в шлемах с конскими хвостами, злые, обученные, упорные. Оказалось; с испанского фронта Бонапарт их перебросил…

   Пока собирались с силами, французы разбили принца Вюртембергского, ополовинили его корпус.

   Обе армии союзников откатились к Труа и еще дальше. Сюда же ушел из Фонтенбло Платов. Отозвал его Государь в главную квартиру, велел состоять при своей особе. Все совета спрашивал, как с французской конницей бороться. И лошади у них негодные и люди плохо верхом ездят, а сладу с ними нет.

   — Мы один или два эскадрона в атаку посылаем, редко полк. А французы не марш-маршем, а на рысях, тихо и в порядке, подходят и, ударяя вдруг всеми силами, расстраивают всю линию. Что делать, Матвей Иванович?

   — Мы, Ваше Величество, лавой Мюрата замотали. Даст Бог, и этих лавой замотаем. Только б пехота в первый раз устояла, а второго уж не будет. Им же есть-пить надо, коней кормить… А тут и мы славой. Фуражиров переловим, их главные силы верхами в строю день до вечера продержим, после этого они дюже не расскачутся.

   Государь прислушивался, что-то обдумывал.

   В середине февраля опять союзники разделились и двумя дорогами стали напирать на Париж. Опять бил их Бонапарт поодиночке, но сил у него становилось все меньше. Зимнее солнце озарило последние подвиги этой неравной борьбы. В марте союзники были под Парижем.

   Вступление в Париж было торжественно. Ликование толпы не поддавалось описанию. Матвей Иванович, свидетель и участник, не дождался обычных торжеств — тезоименитства и дня рождения, — во время которых он поздравлял Императрицу, и послал ей поздравление с Пасхой, где и описал невиданный доселе праздник:

   «… Всемилостивейшая Государыня! торжества сего я не в состоянии описать; но верноподданнейше доношу только, что в прошедших веках не бывало такового, и едва ли будет в будущих. С обеих сторон было неизобразимое радостное восхищение, сопровождавшееся восклицанием многочисленного народа жителей Парижа: да здравствует Великий Александр устрояющий благоденствия и мир целой Европы!

   Принося Вашему Императорскому Величеству верноподданническое поздравление мое с благополучным окончанием минувшей важной войны, я молю Господа Бога, да продлит он драгоценнейшие дни жизни Вашей, Всемилостивейшая Государыня! — и всего Августейшего Дома, на многие будущие лета.

   С таковым верноподданническим благоговейным чувствованием к высочайшей особе Вашего Императорского Величества вечно пребуду, Всемилостивейшая Государыня!

   Вашего Императорского Величества верноподданнейший граф Платов.

   Апреля 2-го дня 1814 года. Париж».

   Закончился великий поход. Начали мы его со Степкой Кисляковым, четырнадцатилетним урядником Атаманского полка. Чем же кончился он для подростка?

   26 января 1813 года произвели юного Кислякова в хорунжие по представлению за Тарутинское дело. С этого дня числился он в походе в рядах Атаманского полка. В апреле был под Лютценом и Баутценом в генеральном сражении, потом после перемирия, в августе, когда пошли в наступление, участвовал в деле при деревне Петерсвальд при разбитии неприятельского авангарда, потом под Дрезденом, в перестрелке, а затем и в генеральном сражении на правом фланге армии у речки в одной линии с австрийскими горными стрелками, «перенося всю тяжесть огня и отражая превосходящие силы». Сражение, как помним, русские проиграли, и Атаманский полк в арьергарде прикрывал отступление армии. Три дня участвовал Степан в непрерывных стычках, потом «при местечке Виллегелле в горах и лесах в сильном сражении», потом при Теплице, Кирне, Эбинау, снова при Теплице… Так весь август. В сентябре с Платовым ходил в рейд выручать партизан. Петерсвальд, Франштейн, Альтенбург, где французскую гвардейскую кавалерию побили… В октябре двинулись к Лейпцигу, там великое сражение… Веймар, Эйзенах, Фульда, Ганау, Франкфурт, последнее сражение по эту сторону Рейна в местечке Кассель… В ноябре отдыхали и пополнялись. В декабре — поиск за Рейн на десять дней; последний день 1813 года — бой при городе Эпинале. Кампания 1814 года оказалась для атаманцев самой короткой: Санс, Вильневле-Руа, Сезан… В марте, правда, целых три дня дрались при городе Арсии. И Степан дрался, «поступая всегда, как следовало исправному офицеру».

   Совсем своим стал Степан в Атаманском полку, своим среди всей атамановой родни. Служили вместе с ним два платовских сына, Матвей и Иван (старший Иван еще до войны помер), два зятя, пасынок и брат. У самого атамана всегда на виду.

   Но 13 апреля распрощался с ними Платов. Пошел полк через всю Европу из местечка Мелень на Новочеркасск. Вперед послали гонца, исправного офицера, но редкого щеголя. Заявился тот на Дон, одетый по последней парижской моде. Все ахнули. Но кто-то ахнул и забыл, а кто-то, ахнув, Платову написал: так, мол, и так…

   Ответил Платов: «Дошло до моего сведения, что Атаманского полка офицер П., прибывший из Парижа курьером на Дон, помешался в уме и является в новочеркасские дома и ходит по улицам города в каком-то странном, неприличном для донского казака, одеянии; а потому предлагаю — посадить этого офицера в дом умалишенных». Смех смехом, а около года щеголь в дурдоме просидел.

   В мае 1814 года Император Александр отбыл в Лондон и взял с собой Платова.
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    Глава 24

    СЛАВА
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Поездка в Лондон, недолгая, недели на три, стала настоящим триумфом. Встретили царя и атамана в Дувре с пушечной пальбой, повезли в Лондон сквозь сплошные триумфальные арки и засыпали живыми цветами. Три дня Лондон был иллюминирован. Награды, почести, аплодисменты, портреты…

   Именем Платова назвали военный корабль. Оксфордский университет присвоил атаману звание почетного доктора права. Когда такой же диплом преподнесли Блюхеру, тот, не разобравшись, сказал:

   — Если уж хотите, чтоб я был доктором, то произведите моего начальника штаба хотя бы в аптекари.

   Платов помнил про свой графский титул и таких глупостей не говорил.

   Театры, парады, почетные сабли… Сказал как-то Матвей Иванович:

   — Меня свои так не награждали. В чем дело? Или народ такой здесь уважительный?

   Алексей Кисляков, бывший при Платове неотлучно, смотрел в корень:

   — А ты знаешь, Матвей Иванович, какие англичане убытки при Бонапарте несли? Торговлю-то он им перекрыл. Разорил вконец… — а про себя добавил: «Как мы с тобой Войско Донское[161]».

   — Какое «разорил»?.. Ты погляди, как живут!

   — Да, — вздыхало платовское окружение. — Нам так не жить…

   Из Англии царь и Платов уезжали порознь. Закружилась от чествований атаманская голова, и, не подумав, нашел он себе среди местных женщин «компаньонку». Гулять так гулять! На пальцах объяснил ей: «Поехали со мной в Россию, на Дон». Она, поулыбавшись, согласилась.

   Государева свита забеспокоилась, как бы царю не было какой компрометации, но Платов ничего не заметил.

   Познал он всю сладость славы, стал задумываться о памяти потомков:

   — Смирной! Я тебе буду рассказывать, а ты пиши. Значит так: перед рождением моим были разные чудесные знамения…

   Записывал Смирный, как считал нужным. Что-то отмечал, о чем-то умалчивал. Но настрой платовский уловил точно: мол, до конца дней своих с особенным удовольствием вспоминал Матвей Иванович Платов о времени, проведенном в Англии, и охотно признавался, что оно было самое блистательнейшее и самое приятнейшее в его жизни.

   Ладно. Погуляли, пора и ни грешную землю возвращаться, к войсковым делам, которых за всю жизнь не переделать.

   — Как там у нас, на тихом Дону?

   — Да все также, Ваше Сиятельство…

   — Это хорошо. А в полках?

   — Да оно и в полках…

   — Наскучали, небось?

   — Наскучали, Матвей Иванович. Уморились. Ждут — не дождутся, когда на Дон вертаться.

   — Ишь ты! «На Дон…» Это, брат, скажу я тебе… А служить кто же будет? Один Платов?

   Из главной квартиры отданы были наконец Матвеем Ивановичем распоряжения полкам, — кому домой, а кому на кордон.

   Страшные потери понесла страна в войну. Казачество разделило эту участь — цвет его лег от Москвы до Парижа. Отгремели победные клики, стали возвращаться полки в любезное отечество. Уходили трое — приехал один, другого раненого привезли, а про третьего спрашивают:

   — А наш иде же?

   — Раненый, — отвечают.

   — Дюже?

   — Дюже. И головы не нашли…

   Запели казаки, сокрушаясь:

   
    
     Ой, ты, батюшка наш, славный Тихий Дон,

     Ты кормилец наш, Дон Иванович.

     Как, бывало, ты все быстер бежишь,

     Ты быстер бежишь, все чистехонек,

     А теперь ты, Дон, все мутен течешь,

     Помутился весь сверху донизу.

     Отвечал Тихий Дон, жалился-кручинился:

     Да уж как-то мне все мутну не быть,

     Распустил я своих ясных соколов,

     Ясных соколов — донских казаков.

    

   

   Усталость навалилась на Войско Донское, как и на всю страну, В срок выставлялись наряды на пограничье, и другую службу несли донцы исправно, но долго еще было похоже казачество на запаленную лошадь, которая может идти только шагом.

   Кто уцелел, с французской кампании денег понавезли саквами (седельными сумами). Были рядовые, что по шестьдесят пудов серебра на церкви жаловали…

   — Слыхала, кума? Кисляковы с Хранции бричку денег привезли.

   — Не медью ли? — сомневалась кума.

   Платов из главной квартиры зорко следил, что на родине творится. Курьеры беспрестанно мотались на Дон и обратно. Варшава — удобное место: и дела войсковые на виду, и спрос за эти набившие оскомину дела не с него, служивого, а с Войсковой Канцелярии да с наказного атамана.

   Как закончилась война, русские власти взялись за старое. Посыпались на Войсковую Канцелярию циркуляры от разных ведомств, дабы оная Канцелярия следила, чтоб беглецов на Дону не принимали, иначе взыскание ляжет на самое Канцелярию…

   Канцелярия отписывалась, клялась и божилась и принимала экстренные меры.

   Матвея Ивановича это вроде и не касалось. Из Варшавы доносил он царю о неподдельной радости донцов, вернувшихся к отчим очагам, и сам, соскучившись по царской ласке, просился, ссылаясь на слабость здоровья, в Петербург — подлечиться.

   Пока же, вспоминая отошедшие в историю подвиги, обратился духом и мыслею к непревзойденному русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову, писал племяннику его, князю Алексею Ивановичу Горчакову, управляющему военным министерством, и расспрашивал, что говорил когда-либо великий военачальник о донцах и как о них отзывался. В ответах князя Алексея Ивановича выискивал хвалебные суворовские слова о донских казаках, а найдя, указывал Смирному брать их на заметку. В общем, как писал потом Смирный, всеми средствами пользовался, чтобы возвышать славу Войска.

   Но ни из Петербурга, от Императрицы Марии Федоровны, и ни из Вены, от самого Государя, не было призыва или хотя бы более или менее ясного ответа.

   — Что такое? В чем дело? — недоумевал Платов.

   — А чего ж ты хочешь? — подсказал ему кто-то. — Ты какую-то девку из Англии привез. Живешь с ней не венчанный, таскаешь за собой всюду. Как тебя, такого, во дворец приглашать? Ты, гляди, и ее за собой потянешь.

   — Что ты, что ты! — открестился Платов. — Это совсем не для физики, а вовсе даже для морали: во-первых, добрейшая душа; во-вторых, девка благонравная, а в-третьих… — тут он не выдержал и плотоядно облизнул губы, — ты погляди, какая она здоровая и белая, настоящая ярославская баба.

   — Ну, так это ты знаешь, а другие? Они что думают?..

   Не было бы счастья, да несчастье помогло. В 1815 году Бонапарт в последний раз всколыхнул Европу и мотал ей нервы еще сто дней[162]. Государь сразу вспомнил о Платове и послал ему из Вены рескрипт, чтоб забыл он о слабости здоровья и направлялся с донскими полками на возродившегося супостата.

   Шесть казачьих полков двинул Матвей Иванович из Варшавы на Париж с армией Барклая-де-Толли, написал на Дон, чтоб готовили еще десять и слали немедленно на Волынь, в местечко Радзивиллов, а сам с курьерами поскакал в Вену, к Государю.

   3 июля выступили с Дона полки в Волынскую губернию, но, по переменившимся обстоятельствам, завернули их, — кого на юг, кого в Финляндию.

   Вновь вместе с царем побывал Платов в Париже, а затем вернулся в Варшаву и в Петрополь.

   Хитрый как змей Смирный отмечал: «Осыпанный снова благоволениями Монарха и лестными приветствиями двора и всей столицы, граф Платов насладился истинным сердечным удовольствием, которое, можно сказать, восстановило душевные силы его и уврачевало здоровье, столь многими тяжкими трудами расстроенное».

   Восемь месяцев прожил он в Санкт-Петербурге, занимаясь делами гражданского устройства Войска, и пока не довел их до конца, не просился на Дон. Посреди трудов находил он отдохновение на праздниках в лейб-казачьем полку, бывшей денисовской вотчине. Дважды гулял Матвей Иванович с лейб-казаками — на день ангела (именины), 9 августа, и на очередное в полку производство. И был Матвей Иванович на этих праздниках не грозный вихрь-атаман[163], а истинный отец семейства среди сынов своих — неподражаемо ласков и снисходителен. Подзывал произведенных, расспрашивал о родственниках, вспоминал называемую родню по имени-отчеству, ставил молодых офицер на свет и сравнивал, кто на кого из родни похож.

   — Помните славу и добродетели и держитесь обычаев отцов своих, — внушал по-стариковски.

   Гуляли до рассвета.

   На другой день Матвей Иванович долго лежал в постели, зевал, потягивался, глядел в потолок.

   Вошел Смирный и молчал, боясь нарушить раздумья Матвея Ивановича. Из-за легкого движения морщиноку глаз менялось все выражение платовского лица, и казалось, что атаман мысленно разговаривает сам с собой.

   — До чего Господь может возвеличить человека! — сказал вдруг Платов. — Мог ли я думать несколько десятков лет тому назад, что достигну столь великой славы? Смел ли я мечтать о ней, сидя в Петропавловской крепости? — он помолчал и завершил, подняв указательный палец: — Правда восторжествовала над моими врагами!

   Смирный прокашлялся и сказал:

   — Так точно-с.

   Платов наконец обратил на него свой взгляд:

   — Ну? Что нового?

   — Высочайший указ готовится, Ваше Сиятельство, Матвей Иванович. Государь желает воспретить продажу донским чиновникам крестьян для переселения. Видит в оном разорение крестьян и раздробление семейств.

   Платов покривился:

   — Как вы мне насточертели с этими крестьянами!

   20 июня 1816 года вышел рескрипт, дозволяющий Платову возвратиться на Дон. В рескрипте повторял Государь донцам признательность свою, поручал Платову объявить им свое царское благоволение и сообщал, между прочим, что сам собирается в недалеком будущем побывать в Новом Черкасске.

   Платов, как и обычно, ехал из Петербурга через Москву. Откланялся там царю и царице и, оставив привлекательную суетность столицы, устремился на Дон.

   Непривычно влажное лето расцветило степь невиданными, сочными красками. Тугой ветер, ласковый, без пыли, освежал лица Платова и его многочисленных спутников.

   — Рай, истинный рай, — бормотал Матвей Иванович.

   В Казанской, первой «сверху» донской станице, встречали атамана хлебом-солью седые старики и специально выехавший из Новочеркасска генерал-майор Родионов. Народ толпился, едва давал дорогу. И заплакал Платов. Слезы умиления и душевного удовольствия невольно текли из глаз его.

   До самого Новочеркасска шумные, торжественнейшие встречи услаждали его душу.

   На последней перед донской столицей станции ждали его атаманцы и командир их лихой — Греков 18-й. Пели. Чернели подмоченные дождем мундиры, весело голубели лампасы, околыши.

   Вышел Платов из коляски, ноги размял, Грекова, зятя, обнял, окружившим его атаманцам пытливо, по-отечески, в глаза заглядывал. Потом, не доехав до города несколько верст, еще раз остановил он коляску и, раздвинув смолкшую спешившуюся толпу, взошел на невысокий курган. Ветер трепал и ставил дыбом отросшие, зачесанные через лысину волосы. Сквозь летящие тучи проглядывало солнце.

   Впереди слились мелкие желтые домики Новочеркасска, резче белели, вспыхивали под лучами каменные строения, возвышались церкви — Александро-Невская, Троицкая… — угадывался собор в «лесах». Заметно разрослись сады вокруг загородных домов… Три земных поклона отбил атаман перед сверкающими вдали куполами и выпрямился, ощущая шум в ушах и гул в голове и во всем теле. Снизу глядела смолкшая свита. «Хоть бы не упасть…»

   — Слава Богу в вышних! — громко молвил Платов, осеняя себя крестом. — Послужил царю и постранствовал довольно. Теперь в краю родном…

   Он помолчал, будто собираясь с силами, и, воздевая персты колбу, как саблей «на караул» отмахивая, решительно и звучно закончил:

   — Благослови, Господи, здесь спокойно умереть и чтоб кости мои прибрали в земле родной.

   Легкий говорок, и все замерли. А он опустился на одно колено, взял горсть земли, поцеловал, поднялся, глянул в небо, помаргивая. Казалось, что ждет он немедленного ответа. И верно. Проносящаяся Бог весть куда туча пролила на него частый теплый дождь. И пока плясали струйки, клевали темя кургана, так и стоял Платов с непокрытой головой, щурясь, глядел куда-то перед собой, меж пальцами просыпалась растираемая горсть земли.

   — Хорошее знамение, — зашептались в свите.

   Туча миновала. Атаман поклонился во все стороны, твердым, размеренным шагом сошел с кургана, сел в качнувшуюся коляску.

   — Погоняй!

   У подножия горы, при въезде в город, встречали Платова донские генералы, штаб- и обер-офицеры, вверх шпалерами тянулись конные и пешие казаки, переливалась красками празднично одетая публика. Заместитель, наказной атаман Иловайский 5-й, подал рапорт о благосостоянии края. За спиной Иловайского кто-то махнул: «Давай!..» «Ура!» — громыхнуло над городом, и ударили пушки. «Ура-а!!! Ура-а!» — сквозь слезы, застлавшие глаза. Пестрела, рябила толпа. Обнял и расцеловал в подвитые бакенбарды зятя, Иловайского 5-го. Десятилетний внук, наследник графского титула, бойко выехал из-за раздавшихся генералов.

   — Здравствуй, дедушка!..

   — Да милый ты мой… — тяжелой рукой невольно пригладил ему волосы.

   «Ур-ра-а!!! Ур-ра-а!!!» «Гу-гу-гук!!!» — раскатилась, оглушая всех, пушечная пальба. — «Ур-ра-а!!!»

   От заставы под неумолчные крики отправились все к Вознесенскому собору, где встретило Платова духовенство. Пройдя меж выставленными у входа всеми войсковыми регалиями, вступил атаман под своды и отстоял благодарственный молебен.

   По возглашению многолетия царю и всему царствующему дому били пушки сто и один раз. Протоиерей сказал речь напутственную. Платов приложился к иконам и перед Божией Матерью положил осыпанный бриллиантами Аннинский крест старшего сына-покойника.

   У собора стояли собранные в круг казаки и чиновники. Объявил им атаман царскую милость:

   — Жалует нас царь, ребята… Знаменует в роды родов милость свою к нам…

   — Ур-ра-а!!!

   Утирая слезы, передал войсковому старшине Номикосову царский рескрипт, с коим и выехал на Дон:

   — Читай.

   По прочтении взял из рук войскового старшины драгоценную бумагу и поцеловал царскую подпись.

   — Ур-ра-а!!!

   И вновь ударили пушки.

   Покончив с войсковыми делами, отбыл Платов на кладбище, к могиле жены Марфы Дмитриевны. Плакал там горько, и чуть ли не силком оттащили его от хладного памятника.

   С кладбища зять, Иловайский 5-й, повел атамана к себе домой на обед, где скорбные чувства рассеяны были радостью встречи с милым семейством. Окружили старика сын Иван Матвеевич, дочери Аннушка, Машенька и Катенька с мужьями, пасынок Кирсан Павлович, вдова сына покойного Ивана — Марина Степановна с детьми, Наденькой и Матюшей, наследником графского титула.

   Праздник затянулся дотемна. Дом Иловайского был приличным образом иллюминирован. До поздней ночи волновался вокруг радостный народ и кричал «ура!».

   На другой день явились депутации с хлебом-солью и с подарками: от новочеркасского торгового сословия, от Михайловской станицы… И пошло-поехало…

   При всей официальной колготе жизнь текла размеренная и для платовских ближних казаков скучноватая.

   В одиннадцать часов Платов вставал и пил кофий с ромом. До пяти, кривясь и вздыхая, управлялся с делами, приговаривая: «Легче два-три сражения выдержать, чем этой гражданской маятой заниматься». В шесть усаживал за стол всех, кто на глаза попадется, и долго, шумно и сытно обедал. Потом — на весь вечер, а то и на всю ночь, — охота, рыбалка или страстно любимые донские кони.

   Если заезжал интересный гость или просто нужный человек, засиживался Матвей Иванович с ним у себя в комнатах до 4–5 утра, хлестал чай (приучили англичане), и себе и гостю собственноручно подливая, слушал и сам взахлеб рассказывал.

   Англичанка, мисс Элизабет, обладала бесценным даром не лезть в глаза и никаких хлопот никому не доставляла.

   Алексей Иванович Кисляков после Санкт-Петербурга, Варшавы, Вены, Парижа и Лондона свежим взглядом окидывал строенную им когда-то донскую столицу — полторы тысячи домов, четыре версты в поперечнике. Глухомань!.. В Старом вроде повеселее было…

   Новый Черкасск. И жизнь новая. Давно уже не Гражданское правительство, а самая настоящая «Канцелярия». И папки иные в ней вспухли, с уголовными делами (деды-прадеды с добычи жили. Служба и нажива — вещи неотделимые. Ну как не воровать?!). И не казаки теперь в цене — дворяне. Опять же — новые. Кому еще Румянцев даровал чины навечно, кому — Потемкин. Лишь при Павле Петровиче поравняли всех казачьих командиров с русскими офицерами — в дворянство возвели. Вот и запировал Матвей Иванович с молодым — от Павла Первого — войсковым дворянством, за годы войны необычайно разросшимся.

   Новое донское дворянство, как и любое «новое», особо манерами не отличалось. Серебряковы, Орловы, Леоновы еще как-то на европейцев походили. Остальные — азиатчина. Добродетель и высокие материи в загоне. Утонченных развлечений — поесть да выпить. Едва вставали, требовали чай, кофий (истинная черкасня больше кофий пила, а выше Манычи — те на чай налегали), водку сладкую, закуску, мадеру. За чаем — варенуху (ее в Европе глинтвейном зовут)… Благопристойность держалась благодаря обычаю, на татарской крови замешанному. За столом дамы и кавалеры по разные стороны садились. На балах потанцевали молча да и разошлись. Коль гуляли с размахом, то не по-дворянски — по-казачьи.

   Родня к Алексею Ивановичу Кисляковульнула, считала, что вошел он в великую силу. Первым заявился старый Пантелей Селиванович:

   — Помоги сына пристроить.

   Алексей Иванович кивнул:

   — Подумаем.

   При Новом Черкасске как раз полицию расширяли и пожарную часть. Служба как служба — а у «квартального» жалованье, между прочим, втрое больше, чем у служивого офицера.

   Пошел Алексей Иванович куда следует, переговорил, и вышло предложение Воинской экспедиции о написании в урядники обер-офицерского сына «Симеона» Кислякова «во уважении добропорядочного поведения его и заслуг отца ево есаула Пантелея Кислякова», и определили оного «Симеона» в полицию города Новочеркасска.

   Следом прибежал братец Андрей Иванович. Явился, не запылился…

   Уцелел в великой войне старый Кисляков и сына единственного, Петюшку, уберег. Летом 1813 года кинули их полк (именной Рябинина) с Кубани под француза. Летал Кисляков по Европе в охране Императорского обоза, умный, едкий, моложе своих лет казался. Командиром показал себя блестящим, но суетливым (все фуры (обозные телеги) Императорские пересчитывал). С французом «цокнулись» дважды — под Фер-Шампенуазом и 18 марта на высотах у самого города Парижа, где отличились оба: Петьку «хорунжим» наградили, старого — заветным чином есаула.

   Вернувшись на Дон, загуляли казаки. Пили, по посуде стреляли. С яра (обрыва) верхом в реку Аксай скакали. Смотреть страшно. Андрей Иванович, желанный гость и душа любой компании, куролесил, как молоденький. В хмельном образе в садке осетра верхом объезжал, как жеребчика-неуча. Подрал все о спинные кости[164] — а сам смеется:

   — И в Париже такой беды не достанешь.

   Про добычу отвечал уклончиво: «При царе не забалуешь». И про дальние страны, вдоль и поперек исхоженные, помалкивал. Раз в застолье сорвалось у него:

   — Живут люди… Оно б и мы, может, так бы жили… — обвел глазами ряд синих расстегнутых мундиров (пили в станичной избе, очередной полк из Европы встречали) и замолчал.

   Теперь прибежал к брату Алексею Ивановичу, как ни в чем не бывало вернул долг и — сразу к делу:

   — Устрой моего Петра в полицию.

   Алексей Иванович руку к сердцу приложил:

   — Рад душою, да кто ж его такого в полицию возьмет? Тут ни я, ни сам Платов… Даты сам вспомни!..

   На весь город шуму было. В прошлом году, похмельном 1815-м, по зимней слякоти гуляли в славной Аксайской станице казаки Кисляковы — Андрей Иванович с сыном Петюшкой и многочисленными соседями и прибывший из полка Гревцова за ремонтом[165] хорунжий Василий Кисляков, сын бессергеневского атамана.

   Пили три дня. Где пировали, там и ночевали. На четвертый день заглянул к ним в поисках приключений кто-то из дальней станичной родни. Тоже искал возможности развеяться.

   Гость был важный, как индюк. Коня долго привязывал, и трубка в зубах торчала. Из-за трубки все и началось. Хозяин, Андрей Иванович, разглядел ее в окошко, потянулся за спинами пирующих и снял с настенного ковра черкесское ружье в мелком узоре.

   — Петро! Отвори окно!..

   А гость все узел затягивал…

   Приложился Андрей Иванович и через стол, вином залитый, через открытое окошко выбил у гостя из зубов турецкую трубку.

   Все заорали, загоготали, выскочили из задымленной хаты гостя обнимать, к столу повели. Тот шутки не понял, всё сидел и удивлялся, стиснутые зубы разжать не мог. А может, трубки турецкой жалко было.

   В компанию он так и не вписался, из-за чего Петюшка и Василий Кисляков дважды порывались ему морду бить, а чуть стемнело — распрощался с хозяином сквозь зубы, отвязал коня и напрямки, через дачи, отправился в сторону Нового Черкасска.

   — Слышь, Петро? А он ить к Жидоморовой вдове… — сказал кто-то из гостей.

   Петюшка, Василий Кисляков и еще желающие аксайские ребята посадились верхами и поехали следом.

   Гость и впрямь заглянул на огонек к одной вдовой бабе и коня в закоулке у амбара, чтоб с улицы не видно было, привязал.

   Петюшка полюбовался на громадный, двухэтажный амбар с галдареей, почесал в затылке, прикинул что-то.

   — А ну, давай!..

   На веревках — дурной силы не занимать! — втянули коня на второй этаж, кинули сенца и уехали.

   Утром, как рассвело, разглядело бедное животное, где стоит, и заржало благим магом со страху.

   Хозяин выскочил, народ сбежался. Пока разбирались, пока снимали, вдова за окошками только за голову хваталась…

   Денисов, наказной атаман, дядя строгий, стал разбираться, что это за игрища донские хорунжие учинили и прилично ли сие офицерскому званию.

   Василия Кислякова Гревцов срочно в полк[166] выписал. Петюшка также, не медля, отправился с двухсотной командой есаула Сербина в Казань. В общем, если б не сменил в апреле Денисова платовский зять Иловайский 5-й, добром бы не кончилось.

   Но и при Иловайском самого Андрея Ивановича, чтоб «не отсвечивал» и не смущал народ, загнали за кордоны, «от стороны Кавказской губернии состоящие», на смену сотнику Богаевскому на девять месяцев, день в день.

   — Нич-чего не могу. Ни я, ни сам Платов, — повторил Алексей, прибирая деньги.

   — Ну и черт с вами и с вашим Платовым, — отозвался Андрей Иванович, распрощался и умотал.

   За 17 лет атаманства едва ли три года Матвей Иванович на Дону провел, и никогда не жил так долго, как в последний раз.

   Планы имел обширные — объехать наконец все Войско Донское, ему подвластное, и обустроить жизнь прославившихся во всем мире донцов, как они того достойны. Так и не объехал…

   Таяли силы. Утекало быстротечное время. Сказал как-то:

   — Мне б еще пять лет, я б устроил…

   Где там!..

   В собственном доме не было прежнего порядка, как при супруге Марфе Дмитриевне. И львиную долю времени и денег пожирали торжества.

   Жажда чествований, сильная, как неодолимое желание выпить, терзала старика.

   Вцепился он в близость к царю зубами и ногтями. Все праздники войсковые «на царский календарь» перевел. На Михаила Архангела в честь царского младшего брата Михаила Павловича устроил скачки на 7 верст под орудийный гром, а потом — торжественный ужин в палатках. Надень рождения царя шестьсот чиновников и Платов друг друга взаимно поздравляли, в церкви литургия была под сто один орудийный залп, на торжественном обеде на вдов и сирот 7 тысяч собрали, сам Платов за многих должников заплатил. Вопреки прадедовскому обычаю первый тост[167] возгласил он: «За здоровье Его Императорского Величества!» — и опять пушечная пальба.

   На Новый год — верноподданнические поздравления Его Величеству, литургия, и снова под Новочеркасском сто один раз зимнее небо раскалываюсь.

   После Нового года, уверившись, ждал Платов приезда царя и стал строить две арки, наподобие тех, чрез которые войска из Парижа в Санкт-Петербург возвращались[168].

   В общем, потешил Платов народ. Сына младшего затеял женить, Ивана 2-го, на дочери Степана Ефремова, Катеньке, мешок пятаков народу с курнаковского балкона раскидал. И даже это подгадал к подобным же событиям в высочайшем семействе. Праздновали на Дону в тот год бракосочетание Великой Княжны Екатерины Павловны, которую отдавали в Штутгарт за вюртембергского короля, праздновали бракосочетание Великого Князя Николая Павловича с прусской принцессой. Платов, восхищенный до чрезвычайности («Я вам так скажу, союз с Пруссией для нас — великое дело»), шумно пировал и слал поздравления. И Его Величество и брачующиеся члены Императорской фамилии отвечали Платову письмами и благодарственными рескриптами.

   На Воздвиженье, после оглушительно отмеченного царского тезоименитства (именин), приехал на Дон к Платову царский брат Михаил Павлович. Генералы Власов и Дячкин отправлены были встречать его к границам Войска. Сам Платов при многочисленных зрителях и поставленных во фронт полках ждал Великого Князя у городских ворот. Греков 18-й, Харитонов и граф Иван Платов за пять верст от Новочеркасска встречали Михаила Павловича с конной командой.

   Великий Князь, узнав, что у городских ворот ждут его выстроенные полки, переговорил со свитой — Паскевичем, Бенкендорфом, другими — и направил гонца к Платову, чтоб выслали ему верховую лошадь. Не в коляске же перед полками являться!..

   И тут в кои-то веки увидели ближние казаки на платовском лице ту самую усмешечку.

   — Как мне это сделать? Из пушек вдарят, народ радостный закричит, а лошадь может испугаться, да и шарахнется, особенно по мосту. Каково мне тогда будет! Да и что мы все будем? Как явлюсь я к Матушке-Царице моей, великой благодетельнице? Ему угодно помолодцевать. Что ж, это нам радостно. Но нам надобно его беречь. Нет! Лучше я подвергнусь гневу его, а не дам лошади, — тут он подбоченился знакомым жестом и чуть вскинул голову, — не дам…

   Еще два гонца были отправлены назад с тем же ответом. Делать нечего. Пришлось Великому Князю ехать в город в коляске. Полки кричали «ура», генералы Иловайский 4-й, Греков 5-й и Греков 9-й салютовали драгоценными саблями, гремели пушки. Платов, пеший и растроганный, одиноко стоял у дороги с рапортом в руке.

   Великий Князь, поигрывая желваками, вышел из коляски, обнял атамана, но рапорта не принял: «Это не мое, Матвей Иванович»[169].

   Гром пушек, «ура» и неподдельные слезы на глазах у Платова…

   Переехали мост, и тут подали наконец Михаилу лошадь под казачьим седлом, как мальчишке, в чьем умении ездить верхом сильно сомневаются.

   Далее — собор, протоиерей Иаков с приветствием, войсковые регалии, о которых Платов подробнейше все рассказывал, депутация от донского дворянства, ночлегу Иловайского 5-го.

   А с утра — представление генералов и офицеров, собор, Войсковая Канцелярия и Войсковая экспедиция. Выехали за город, там — артиллерийские маневры со стрельбой, учебные сшибки Атаманского полка с другими полками и тут же калмыцкое богослужение с музыкой. Великий Князь вроде подобрел. Вернулись в город, зашли в гимназию, в госпиталь. В 3 часа — обед с витиеватыми речами и песнями, а вечером — бал, весьма прилично открытый полонезом, сиречь «польским».

   На другое утро спозаранку уехал Великий Князь под салют в сторону Старого Черкасска. Уехал верхом, в сопровождении всего Атаманского полка. А Платов ускакал вперед и встретил дорогого гостя в трех верстах, на пороге собственной «мызы», хлебом-солью, сын и внук стояли по бокам и держали блюда с плодами из собственного сада.

   Завтракали в Старочеркасской, в доме Иловайских, у Иловайского 3-го, Алексея Васильевича, человека тонкого и воспитанного, олицетворявшего донскую родовитость.

   Обозрев древнюю донскую столицу, Великий Князь шлюпкой отбыл в Ростов, где ждал его высланный заранее генерал Луковкин. Платов провожал дорогого гостя до Азова.

   Вернувшись, сел писать царю, и особо благодетельнице, вдовствующей Императрице Марии Федоровне: мол, был у меня твой младшенький, вел себя хорошо…

   Обделав все дела, расслабился, выпил водочки и подмигнул дежурившему в тот день при нем Кислякову:

   — Ну, Алешка, идут дела.

   — Ты, Матвей Иванович, его прямо как родного сына принимал.

   — А как же, — многозначительно усмехнулся Платов.

   — Передохнул бы…

   — Некогда. Эх, Алешка, мне б еще пять лет!..

   — Поберегся бы, — упрямо повторил Кисляков.

   Платов молчал, глядел из темной комнаты на вызолоченные сады соседних дач. Считай, еще один год слизнуло.

   — Ну, а что казаки промеж себя гутарят?

   На всех торжествах шел Кисляков в свите атамана одним из последних, слышал из толпы многое, что до атамана не долетало. Брехать не хотел, обижать — жалко.

   — Да ты и сам знаешь…

   Платов резко вскинул голову. Кисляков подобрался, по опыту ожидая львиного рыка.

   — Знаю, — глухо сказал Платов, — на вас, чертей, не угодишь.

   Он сдержался. Или впрямь устал очень. Поглядел грозно и сник незаметно, одним лишь взглядом.

   Замолчали надолго. Отблеск садов желтел прощально наемных стенах и мытых полах.

   — А брат твой как? — вспомнил Платов неожиданно. — Живой еще?

   — Да живой…

   — Упертый (упрямый, своенравный) казачок был. Не перегорел?

   Кисляков пожал плечами.

   — Ладно, иди, — отпустил его Платов. — Прилягу я. Уморился чегой-то.

   Вышел Кисляков, досадуя на себя. Надо бы с духом собраться да сказать атаману: «Подзапустили мы, Матвей Иваныч, Тихий Дон. Всё летали где-то… Порядка нет, общего закона нет. Казаки недовольны, желают, чтоб все было по обычаю, как в старину. Мундиры опять же велено шить узкие… Это ж невозможно! В первом походе, в первой разведке все обдерут, а где новые взять?.. С очередью на службу нечисто… Земли все позахвачены… И… (при этих мыслях Кисляков даже оглянулся на царский портрет) куда лезем, куда рвемся? Все одно не будут они нас за ровню считать».

   Да-а, пойди, скажи ему такое…

   Напомнил Платов Алексею Кислякову про брата Андрея Ивановича.

   Дней за десять до приезда Великого Князя отпрашивался Алексей ненадолго и ездил к брату в Аксайскую. Женил тот сына Петюшку. Гуляли казаки.

   Аксайчане — платовским нововведениям извечные супротивники. Каршины, Денисовы — все здесь собрались.

   Подпили старики, стали у Алексея с ехидством спрашивать:

   — Ну, и как же там благодетель наш, Матвей Иванович, герой из героев?

   — Да все так же, — отвечал за брата Андрей Иванович. — Слезы льет да из пушек бьет.

   — Эх!..

   Понесло дедов. Стали вспоминать…

   — Запретил нанимать за себя казаков в военное время…

   — А город зачем перенес?!.

   — Хороший Платову город достался, торговый, богатый, а он ему в один миг «трубу навел», в станицу разжаловал…

   — А бывало, красовался Черкасск…

   Сидели, гундели, и хоть ты им черта дай!

   Простым глазом видно было, как падение старой донской столицы, уравнение в правах с регулярной армией перекорежили домовитое, жившее с добычи и торговли казачество. Кто первым догадался землю хапнуть и малороссиян на ней заселить, в знатные люди вышел. Остальным одно оставалось — служить ради чести дворянской. А кто и в урядниках, в «казачьих детях» навечно закостенел.

   Оно б, может, и без Платова так же было, но случилось при Платове. И плакали старики:

   — Обобрал Войско Донское…

   Молчал Алексей Кисляков. Знал он за Платовым, знал больше, чем другие знали, но предан был атаману душою и молча переживал.

   Что сказать? Про гимназию, про типографию, про библейское общество, которые за последний год открыты? Что неуспехи Платов к сердцу принимает и тает от трудов и забот? Что торжественные дни и праздники, несмотря на припадки и недуги свои, соблюдает со всей точностью? После государева дня рождения собрали казаки на Донской монастырь, что в Москве стоит, десять пудов серебра да десять тысяч ассигнациями, и Платов сверху своих десять тысяч положил.

   — Это ихние с Богом дела, — сказали в толпе. — У царя заслужил, теперь перед Богом выслуживается.

   Чем их проймешь?

   Брат Андрей Иванович отвел разговор:

   — Вы еще передеритесь из-за него. Нашли, об ком на свадьбе гутарить.

   Отошли с братом, стали у каменной кладки ограды, третий брат, Иван, присоединился. Без обид, по-свойски, сказал Алексей:

   — Жених чегой-то не дюже веселый.

   — На Покров служить с ним уходим.

   — Далеко?

   — Э-э, — досадливо отмахнулся Андрей Иванович.

   — И ты идешь? — с сомнением переспросил Иван.

   — А то как же. Куды ж они без меня? — язвительно ответил старший брат.

   Не перегорел еще Андрей Иванович. Кончилась война, да служба только начиналась. Раскидали отца и сына после французской кампании по разным частям. Послали Андрея Ивановича на кордоны, на линию, дело привычное. Уехал, преследуемый иском все той же поручицы Волошиневской о двух (!) рублях («сотни» знакомые писаря забывчиво пропустили). А Петюшка с двухсотной командой есаула Сербина оказался в Казанской губернии и там — не в батюшку простой, но в батюшку шкодливый, — без родительского присмотра набедился, не преминул…

   Пришла в Атаманскую Канцелярию бумага от исправляющего должность Казанского коменданта подполковника Кушнарева о неблагопристойностях и нарушении богопочитания хорунжим Петром Кисляковым и казаками Матвеем Ковалевым, Сергеем Бояриновым и Савелием Кузнецовым.

   В чем эти страшные прегрешения заключались, Алексей Иванович не доискивался, упросил знакомых чиновников бумаге, сколько будет возможно, ходу не давать и брату Андрею Ивановичу намекнул, что, мол, дело неладно.

   Андрей Иванович по возвращении с линии командовал временно рабочим Ягодина полком и пытался повершить на крестьянку Авдотью Николаеву купчую крепость[170]. Сдал, наконец, полк сотнику Сафронову.

   Последние полтора года — сплошное кружение. Как вернулся Петро со службы, у Кисляковых в курене жизни не стало. Да ее и раньше не было.

   Из-за Авдотьи, твари распутной, непонятно от кого беременной, «насыпалась» на Андрея Ивановича жена, Марфа Петровна:

   — Купил? Купил, дурак старый? С… сучку задрепанную… Ишо и судился из-за такого добра. Досудился, черти б тебя судили…

   На Авдотью, смыкавшую немо губы, налетела:

   — Чей дите?

   Авдотья, истязаемая, молчала.

   Петро, собиравшийся жениться (и невесту ему уже подобрали — Катерину, дочку сотника Климченкова), заранее, как только Марфа Петровна стала за девкой примечать, отказался. Ходил, посмеиваясь. Потерявшая голову Марфа взялась за Андрея Ивановича. Старому Кислякову подозрения такие льстили, но и от него толком ничего Марфа не добилась…

   Месяца не прошло со свадьбы, и Петро, забирая с собой молодую жену Катерину, засобирался в очередь на службу — черт-те куда! — в Кубу, в мятежный Дагестан.

   — Куды он ее повезет? На что?!

   — Да на то! — снизошел Андрей Иванович. — На кого б подумала? Кто ж двоих… таких… в одной хате оставит?

   — Продай! — вцепилась в него Марфа.

   — Ага. И дите продать?

   Все дерганые, бабы воют… Кое-как договорились. Командир из своих, из скородумовских, — Лютенсков, войсковой старшина. И пошел старый Кисляков который раз на службу с тем же полком. Прямо семейная команда! Было ему уже без году шестьдесят. Сух, жилист, темен, как мореный дуб: руби поперек — топор со звоном отскакивает.

   Петра оставил Лютенсков поближе к жене, у Кубы, при кордонной страже, поимел Божескую милость. Зато уж старого, как пришли, законопатил в Бакинскую крепость для содержания в Бакинской и Ширванской провинциях постов.

   Проводив царского братца, прихворнул Платов, но чуть отлежался, взялся ретиво задела войсковые. Который уже раз засобирался Войско объехать:

   — Поеду…

   Зятья, попеременно при нем дежурившие, отговаривали:

   — К чему? Там и так съемка земли идет. Статистика опять же…

   — Не так сделают…

   — Да кто там без вас что делать будет? Переписывают только, иде какая земля…

   Письмоводитель Смирный встрял:

   — Вашему сиятельству надо бы отпуск испросить и отдохнуть хорошенько.

   Платов, как всегда при чужих, встрепенулся:

   — Чем вы меня хотите сделать? Ребенком, что ли? После таких милостей отпуск просить? Лучше умру!

   Все ж уговорили его не ездить по Войску. Распишут все земли, соберут доклады, представят. Тогда, разобравшись, можно и реформы проводить. Пусть только прикажет, а подчиненные исполнят.

   Нудился Матвей Иванович от такого разговора. Нет, не по его получалось!.. Хотя и знал, чувствовал — не объедет он Войско. И время есть, а сил не осталось. Взрыкивал, как раненый лев в облаве. Отмахнул всех, наконец:

   — Отвяжитесь…

   Молчал долго, шумно дышал, откинувшись в кресле, поставленном среди зала. Нашел выход:

   — Наши все перепутают. Надо царю доложить — как тут все переделать.

   На этом и уперся. Срочно снарядил есаула Шершнева в Москву с рапортом к царю и письмом к Аракчееву, чтоб разрешили ему отлучиться с Дона и всеподданнейше доложить, так, мол, и так обстоят на тихом Дону дела…

   Ждал. Сидел у себя в Мишкине. Внукам и всем, кто помоложе, внушал по-стариковски:

   — Ни на кого не надейтесь. Своей головой пробивайтесь. Служите честно.

   Появлялась Элизабет, присаживалась в уголке, молча слушала, Платов на нее нарадоваться не мог: ест, пьет, молчит и улыбается, славная женщина!

   В конце ноября пришло царское соизволение и вместе с ним высочайший манифест, изъявлявший войску признательность и благоволение.

   Платов обрадовался: успеет к 12 декабря, к царскому дню рождения. Смирного с нужными людьми отправил вперед заранее:

   — Приготовьте все и ждите меня.

   Проследив, как тот, раскланявшись, выскользнул за дверь, сказал зятю, полковнику Харитонову:

   — Послезавтра выезжаем.

   Вечером Платов засиделся у окна. Все глядел поверх голых и черных садов на далекий Дон. Синела даль, мутнела, и осталось в черном окне лишь собственное неясное отражение. А он все не уходил. Отражение разглядывал.

   Ночью подула «низовка». Огромные хлопья снега липли к освещенному изнутри стеклу и бессильно сползали, оставляя мокрый след. Как слеза по щеке. Глядя на них, представил Матвей Иванович заснеженную веселую Москву, золотые купола, колокольный звон, восторг и жадное любопытство в глазах людей. «Платов! Атаман Платов!» Императрицу Марию Федоровну…

   Лег спать, но уснуть не мог. Мысли и мечты навалились шумные, суетные, в живых картинах, с зудением и гулом. До головной боли… Ворочался Матвей Иванович, вздыхал, всю постель «вскудолчил». Хотел встать и крикнуть, чтоб принесли выпить. Залить бы мечты и желания и уснуть наконец. Да сердце стало схватывать. Какая уж тут водка. Так и лежал, тер ладонью грудь, часто зевал, дышал со стоном. Далеко за полночь, когда стала остывать натопленная спальня, сморил его сон.

   И был в том кратком сне миг просветления и печали. Виделись Матвею Ивановичу август месяц в самом начале своем, Дон, ужавшийся в берега[171], и сонные слепящие струи при тихом закате солнца. Стоял он на берегу, у самой воды, и смотрел на Дон в сладкой печали. Стоял и смотрел. Бесконечный утекающий миг… Истек…

   Проснулся Матвей Иванович и лежал с закрытыми глазами. Прошел август.

   — А ведь я его больше не увижу…

   Несколько раз, глубоко вздохнув, заставлял он себя вновь вернуться в сон. Ничего не получалось.

   — Господи, что же это со мной?

   Тоска обреченности подкатила, как волна, и шуршала в ушах, как шуршит песок под прибоем. Тоска, тоска…

   Укрыться, спрятать ее от людей подальше, уйти, и чтоб никто тебя не видел.

   С удивлением вслушивался в себя Матвей Иванович, в неестественное, мучительное, нестерпимое чувство.

   — Да что же это со мной делается?

   Пришло утро, и вместе с беготней слуг, начавшейся в огромном доме, вернулась к Матвею Ивановичу реальность. Но осталась тоска.

   Вслед за многими, в свой черед, вошел в спальню к Платову Алексей Кисляков, стал рассказывать, что приготовлено к поездке.

   Особые подставы высланы вперед. Вихрем до Москвы долетим. К царю заявимся еще раньше, чем хотели.

   Москва… гул… звон…

   Кисляков перечислял что-то, заглядывая в голубоватый канцелярский лист. Матвей Иванович остановил его нетерпеливым жестом:

   — Нынче отправляемся в Еланчик…

   У Кислякова брови приподнялись: «Каких чертей мы там забыли?»

   — Дела кой-какие поделать, — торопливо, избегая вопросов, проговорил Платов. — Иди, скажи, чтоб запрягали.

   Кисляков замешкался.

   — Я кому сказал? — вслед крикнул. — Ко мне — никого. Вылетел на крыльцо — волчья шуба внапашку, — как гнали за ним. От взметнувшихся вопросов и уговоров отмахнулся:

   — Нет… Нет… Пошли к чертям… Здесь оставайтесь…

   Упал на сиденье, запрокидывая горбоносую голову, слабо, одной кистью, дал знак погонять. Алешка Кисляков успел вскочить рядом с кучером да два казака атаманского конвоя зарысили за резко рванувшими санками.

   — Бежит, что ль, от кого?..

   Слабел Платов. Никого не хотел видеть. Ни день рождения Государя, ни Рождество Христово не затронули его. Так, поплакал немного. А после Нового года и вовсе слег.

   В Еланчицкое имение его, глухомань под Таганрогом, съехались постепенно все, кого оставил он в Мишкине.

   Все всё знали и готовились. Шепталась родня. Вслушивались, вытягивая шеи, приехавшие из Новочеркасска.

   Ближние казаки молчали вместе со всеми или вместе со всеми хлопотали по хозяйству. Знали они своего господина, как облупленного, знали истинную цену наградам и деяниям его и жалели умирающего, как жалеют близкого человека.

   Приехал генерал Родионов, непременный член Войсковой Канцелярии, оттеснил в угол Харитонова, нашептывал ему:

   — От казны получил восемьсот тысяч на удовлетворение претензий казачьих полков. Куда они делись? Помрет… Как отчитываться будем?..

   Харитонов отрицательно мотал головой, но дожал его непременный член, пошел зять, занырнул к Платову:

   — Матвей Иванович, там Родионов про восемьсот тысяч спрашивает…

   Посеревший Платов отвел взгляд от окошка, блекло-голубыми, мутными глазами долго рассматривал Харитонова из полумрака занавешенного пологом угла. Сказал через силу:

   — Я им такую славу дал… Какие… там… тысячи?..

   Харитонов попятился.

   — Стой… Кто приехал?..

   Харитонов стал называть. Платов слушал, отвернувшись к окну. Переспросил:

   — Алешка Иловайский?..

   — Тут.

   — Денисов?..

   — Который? — уточнил зять.

   — Ладно… Иди…

   Вздохнув, мягко закрылась обитая дверь.

   На вздох ее оборотился Платов. «Ничего я не забыл?» Что держит человека на этой земле?.. Поглядел — пусто. И сказал с таким же вздохом:

   — Слава! Слава! Где ты? И на что ты мне теперь пригодилась?
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    Глава 25

    ПОСЛЕ ПЛАТОВА
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Рождаются люди и умирают люди. Все там будем.

   С визгом и хохотом носились по отмели у рыбацкого стана детишки. Звонко стучали по прибрежному брызжущему серебру их твердые и в цыпках от холодной воды босые ноги. А деды, чуткие к теплу и ознобу, глядели на них от плетней с горькой завистью, притопывали валенками по сырому серому песку. И весна, а как их снимешь, валенки-то? Прямо приросли к иссохшим, отходившим свое ногам.

   Кто-то рожал в муках, и бегали бабки, помогали, шептались. А кто-то отмучился и, «сосватанный» острой саблей, брал себе новую жену, а за ней приданым — чистое поле до самого горизонта, от пограничья, где сложил он казачью свою голову, до милой родины, где все еще ждала его прежняя семья…

   Устоялась весна, и созрела степь. В конце мая приехал царь. Въехал в Новочеркасск на казачьей лошади под казачьим седлом, и тринадцать донских генералов верхами встречали его за городом.

   Дело было в сумерках. Государь посетил церковь, заехал в дом к наказному атаману Иловайскому 5-му и оттуда сразу же отбыл на бал.

   В зале Государь обратил внимание на образа в богатых окладах и на висевшие здесь же картины мастеров итальянских и французских школ:

   — Странное сочетание…

   Присмотревшись, можно было увидеть, что некоторые картины измяты и плохо выправлены. «Перевозились на верховых лошадях», — объяснили Государю господа из его свиты.

   С улыбкой, приглашающей всех извинить это обстоятельство, князь Болконский произнес по-русски[172]:

   — Добыча…

   Представлять присутствующих не было необходимости. Государь знал донских генералов и помнил их службу.

   — Я сегодня как будто на бивуаке под Парижем, — сказал он кому-то из свиты, указывая на знакомые лица.

   В стороне кучкой стояли жены генералов, пожилые женщины в национальных костюмах, застегнутых под подбородком капотах с длинными рукавами.

   — Без образования… — подсказали Государю. Он милостиво улыбнулся генеральшам.

   Дамы помоложе были уже в обычном платье и говорили по-французски.

   — А семья атамана Платова?

   Ему указали глазами на нескольких чиновников и на самого наказного атамана.

   В толпе свитских, державшихся позади царя, отдельно от донцов, какой-то господин тихо говорил:

   — Платов старость свою омрачил низкими слабостями. В оба дня Бородинского сражения, где дело шло об участи России, он был мертвецки пьян, это я видел собственными глазами.

   — Ох уж эти казачки…

   — Жаль Платова, — задумчиво произнес Государь.

   На следующий день с утра Его Величество со свитой осматривали город; затем — обед с казаками, и вечером царский поезд потянулся Московским трактом из Новочеркасска на север. В Россию.

   — Я доволен донцами, — говорил Государь, ехавший с графом Аракчеевым. — Они славно послужили в двенадцатом году, многое из их жизни я хотел бы воплотить в военных поселениях. В мирное время военные поселения избавят нас от рекрутских наборов, а в военное время необходимо, чтобы все шли и все защищали Отечество, как это сделали казаки.

   — Вы правы, Государь. За военные поселения вам потомки «спасибо» скажут.

   — Как вам город, Алексей Андреевич?

   — Нет ни одного любопытного заведения, Государь. Осмелюсь доложить, из всех инспектированных городов мне понравился Вознесенск, где Ваше Величество изволили смотреть Бугскую и Украинскую уланские дивизии. Городок небольшой, но чистый. Опять же — цветы.

   — Да. Очень приятно. Мне говорили, что их сажают кантонисты[173]. Хорошо. Эти солдатские дети впоследствии могут стать офицерами.

   — А как же дворяне, Государь?

   — А пусть дворяне превосходят их в образовании. Я не различаю ни богатых, ни бедных: мне все равно, если служат хорошо.

   — А донцов все же надо подтягивать, Государь, — проговорил Аракчеев.

   На первой остановке царь спросил окруживших его свитских:

   — Ну, как?

   — Отменно хитры, Ваше Величество.

   — Ползают… Прогибаются…

   Свитские говорили вразнобой, переглядываясь и обмениваясь понимающими улыбками, как свои говорят о чужих.

   — В Войсковой Канцелярии шепнули мне, что совет и суд здесь продажные…

   — Что ж, при непросвещенности и алчности казаков это и неудивительно.

   Государь, кривя шею, подставлял слышащее ухо и досадливо моргал.

   — Здешние чиновники хотели дать камердинеру Вашего Величества одну тысячу рублей, — оттесняя других, громко сказал один из генералов свиты. — Он отказался.

   — Молодец, — кивнул Государь. — Отсчитайте ему ровно тысячу из моих…

   
А как же казаки Кисляковы?

   Кисляковы бессергеневские тихо проживали скопленное и добытое предками. Великая война их, конечно, затронула. Тимофей Кисляков, загрясший после двадцати трех лет службы в урядниках, ушел в ополчение, в полк Иловайского 10-го. Страшная была война, кровь большая, но и награды немалые. Вышел Тимофей Кисляков в сотники. За Дрезден — высочайшее благоволение. За бои в отряде барона Тилемана — Анна 4-го класса. За Лейпциг, по представлению самого Орлова-Денисова, — Анна 3-го класса. Под Фер-Шампенаузом получил он саблей по руке. На том и война кончилась.

   Вернулся Тимофей Климович к жене и двум взрослым уже сыновьям и вскоре умер нестарым еще человеком, положив начало многочисленному, но безземельному семейству новоявленных дворян Кисляковых. Отец отделил Тимофея Климовича без земли, все имение младшему — Василию — отошло. Да и не ценилась тогда особо земля.

   Василий Климович Кисляков, нам уже известный, оттянул всю войну в отряде партизана Сеславина, солдатский Георгий выслужил, при переправе через Эльбу был ранен пулей в грудь и руку, но отлежался, произведен в хорунжие.

   На Дону не успели побывать, выслали их опять (весь полк) в Заграничную армию. Повезло, правда, Кислякову Василию. Отправил его командир полка Гревцов с командой на родину для покупки ремонтных лошадей, и здесь Василий погулял, «оттянулся», так что пришлось Гревцову отправить на Дон особую бумагу, чтоб выслали оную команду в свое время к полку.

   Десять лет морили хорунжего на рубежах в знойном Дагестане, там же вышел он в сотники. Был переведен на Кавказ в полк Сысоева, где не сошелся с командиром. И вписали впадающему в абстрактные размышления сотнику, что ума он тупого, по службе мало исполняет. Короче — не аттестовали. Опять война выручила. В полку Рыковского № 33 Кисляков воспрянул: и по службе хорош и ума хорошего оказался. 17 марта 1829 года «за храбрость против турок» произведен в есаулы. После войны вернулся к громадному[174] наделу. Три дочери и младшенький сыночек долгожданный, Абрамом нареченный, ждали его.

   Все больше и больше бессергеневских казаков выезжали пахать и сеять на безопасную теперь «ногайскую» сторону Дона. Скотину же, по обыкновению, выгуливали на своей, правой, стороне. Сиживали месяцами в водной осаде по весне. Ловили стерлядь крючьями (рыболовная снасть с «настороженными» крючьями без наживки)…

   Дети Абрама Кислякова больших чинов не достигли, внуки и вовсе числились «урядниками из дворян». Так и жили среди прочих бессергеневских казаков, отличаясь лишь количеством земли, да сочиняли еще, что не вся это их земля, есть еще в соседнем войске[175] — целая Кисляковская станица.

   Ниже по Дону тянули лямку армейской службы и тяготы обыденной жизни Кисляковы манычские и черкасские, ставшие[176] «старочеркасскими»; в большие люди из них никто не выбился, были достойные, были и штрафованные. Манычские в табуне ходили, загоняла их судьба и на Кавказ и за Кавказ, олухов и трусов среди них не встречалось. Не зря отмечали еще в старые времена ученые люди, что жители Манычской станицы «нарочито отважны». «Старочеркасские» тяготели к административному поприщу. Часто видим среди них фельдшеров и полицейских. Что ж, каждому свое…

   Еще ниже лежит станица Аксайская, где проживал с семьей интересный нам Кисляков Андрей Иванович. С ним расстались мы в нелегкий час, когда со всей, почитай, семьей, с сыном и невесткой, ушел он на службу в Закавказье, на иранскую границу.

   Может, потому и любили они трепетно свой Тихий Дон, что большую часть своей жизни сознательной вне его проводили. Только о нем и вспоминали. А что еще в проклятой глухомани делать?

   Пытался гарнизонный батюшка Андрея Ивановича к Святому Писанию пристрастить и зарекся. Почитал тот Евангелие с середины и выдал батюшке, недоуменно разводя руками:

   — Да ты сам погляди… Плывут они по морю… Ага… Проснулись… А где же… этот…? А он по морю идет!.. Я дальше и читать не стал…

   Зной. Духота. Петлял Аракс, окаймленный камышами. Частые камнепады сносили палатки. Волей-неволей навострились казаки возводить из глинистой земли стены, пока дождь идет. Показывалось солнце и обжигало их лучше любого костра. Перекрытий никаких: лесов и близко не было. Постоял там есаул Андрей Иванович Кисляков зиму, весну и лето и попивать стал «вмертвую».

   Меж тем в Дагестане и на всем Кавказе возродился дух мятежа. Аварский хан Султан Ахмет грозился напасть на земли шамхала и умция Каракайдацкого. Акушинский народ, сильнейший в Дагестане и воинственный, открыто готовился к войне.

   Командующий войсками, в Дербенте и Кубе расположенными, генерал-майор Пестель, получив подробнейшие наставления от Ермолова, выступил с двумя батальонами пехоты, шестью орудиями и казаками к городу Башлы, ключу провинции, распространяя слухи о следовании в Дагестан еще трех тысяч войск российских. С 5 сентября 1818 года есаул Кисляков с офицером, двумя урядниками и восьмьюдесятью казаками, причисленными к отряду Пестеля, вступил в Каракайдацкие владения для наблюдения лезгин, предпринимавших возмущение против (местных. — Прим. ред.) владельцев, покровительствуемых Россией.

   К вечеру под 1 октября прискакал с пакетом чудом пробравшийся казак, и Кисляков, собрав команду, пошел форсированным маршем в ночь от реки Уллучай к Башлам для предупреждения собравшихся лезгинских толпищ. Тридцать тысяч их (Кисляков в послужном списке указал — 60 тысяч) расположилось вблизи города, готовые истребить немногочисленные русские войска.

   Нападение было горячим — жители изменили, и сражение началось жесточайшее. Двое суток русские удерживали город и замок умция, прикрываясь каналом; ночью, укрытые каналом, ушли, унося всех раненых и отражая жителей, стремившихся отбить взятых в аманаты (заложники) детей. Вся обратная дорога к Дербенту через каракайдацкие деревни, завалы на дорогах и истребленные мосты стала одним трехнедельным сражением, где Кисляков немало отличился (когда припекало, решал и действовал он молниеносно). Но уже сам Ермолов со стороны Чечни спешил на помощь, и неприятель, принужденный защищать свои жилища, Пестеля не преследовал…

   Дагестан временно усмирили. Надолго ли? В Кубе — только из-под Башлов вернулись — родилась у Кислякова внучка Катенька. Крестными матерями пошли наскучавшие в захолустье полковничьи жены: Мищенкова и Настасья фон Ашеберх. Крестным отцом — полковой командир (потом он «по-родственному» старого Кислякова за пристрастие к хмельным напиткам не аттестовал). Погуляли на славу.

   Остаток службы сторожил Андрей Иванович кордоны в Куринской и Кубинской провинциях. Пришло ему туда сенатское определение «о разобранных у него якобы с дозволения гражданского правительства судей дровах» — двадцатилетней давности дело. В апреле дождался он чина войскового старшины за башлинские дела.

   В самом конце декабря 1821 года прибились всем семейством к дому…

   Остался сзади Кавказ и берега Зеленого моря, издревле названного Хвалынским[177]. Осталась война, непрекращаемая, бесконечная. Потом назовут ее «Кавказской» и счет начнут как раз с 1818 года. Будет она тлеть под боком и жизней заберет не меньше наполеоновских войн. Будут уходить пятисотенные полнокомплектные полки на Кавказ и в Грузию, причем «Грузией» будут называть все пространство меж двумя морями, и возвращаться ополовиненными, — но никто не сочтет этих великих потерь, ибо не погибать будут там донские казаки, а умирать. От голода, от лихорадки… От чего еще на службе умирают?.. Вздрагивать будут, озираться затравленно службистые урядники при словах «линия», «Грузия», «Темир-Хан-Шура». А что поделаешь? Служба… Ничего не поделаешь.

   Петро Кисляков, хорунжий, рослый, с въевшимся намертво загаром, от выпитого багровый, спустился в низы.

   Только что вернулись со службы из крепости Куба всей семьей, с женою и маленьким дитем, там же, в Кубе, родившимся. И теперь, выпив с отцом и гостями, не вытерпел Петро, встал, за разговором незаметно вышел, матери, подавшейся тревожно, бросил:

   — Я сейчас…

   Осторожно ступая по узкой крутой лестнице, поскрипывая сапогами, лапал хорунжий отполированные ладонями перильца. Нетерпение и вожделение щекотали в животе.

   Возле печи, дыхающей жаром, среди кадок и жбанов, суетились женщины: отцова дворовая девка Авдотья, от жары розовая, на хорунжего глаз не поднявшая; еще двух Петро не узнал.

   — Здорово дневали, бабоньки! — блеснул блудливой усмешкой хорунжий.

   — Слава Богу!

   — Слава Богу, Петро Андреич!

   — Чего это вы к нам?..

   — Вина любимого глянуть, — дернул ноздрями Петро, вбирая мешанину вкусных запахов, и глянул с пьяным упорством на Авдотью. — Пойди, покажи. Чегой-то я уж и не помню, где что… — и пошел, нетвердо переставляя ноги.

   Авдотья покраснела. Покривив губы, сдула упавшую на лицо светлую прядку и, качнув плотным соблазнительным станом, пошла под взглядами.

   — Ну, как ты тут?

   — Вашими молитвами. Живем за вашими батюшкой и матушкой… Премного довольны… — в голосе Авдотьи позванивал невеселый смешок.

   Слышно было, как за дверью шушукаются бабы, понимающе вздыхают. Хорунжий придавил локтем дверь:

   — Ну… А меня ждала? Не забыла?..

   — Ждала?.. Опять, что ль, вашему батюшке подданных плодить? — в голос и со злостью откликнулась Авдотья и, рывком приоткрыв дверь, сунулась в нее боком.

   Смолкли, разинули рты бабы. Петро, прикрываясь от их взглядов, толкнул дверь, но она спружинила о мягкое, живое. Авдотья охнула.

   — Добре, — он, закипая, сдержал себя. — Иди. Сам найду, — и вслед, с угрозой: — Потом догутарим.

   Нацедив из найденного жбана переварной тройной косильчатой «собирал»[178], Петро проскрипел, протопал наверх, напоследок уловил растерянный, полный отчаяния взгляд Авдотьи. Остальные хмурились, притворялись занятыми. Раздосадованный — чего разбрехался, завалил бы молча, остальные б и не пикнули, не посмели, — распахнул Петро дверь.

   — А иде ж твой папа? А? На службе? Иде? На службе твой папа? — Соседка и дальняя родня Гордеева, присев, мела юбкой пол, допытывалась у белоголового, лет четырех, мальчика. Мальчик испуганно таращил глазенки поверх ее головы на стоявшего в дверях хорунжего.

   — Иде? А? — Гордеева, увлеченная «пыткой», не видела и не слышала появления Петра. — Иде?

   Мальчик сглотнул страх, не сводя округлившихся глаз с вошедшего.

   — На слу-ужбе!.. Спросют, иде твой папаня, отвечай: на слу-ужбе… Ну? Дите, иде ж твой папаня?

   — На службе… — одними губами произнес мальчики замер бледный.

   Петро фыркнул, громко топая, пошел мимо вскочившей Гордеихи к гостям. Из залы кисло-терпкий винный дух, разнобой голосов. В боковушке хнычет девочка, не хочет засыпать на новом месте. Жена, Екатерина Николаевна, бормочет раздраженно, утолакивает дитя.

   — Так к кому? К Денисову ай к Хрещатицкому? — батюшка, Андрей Иванович, размазывая локтем по столу бордовые полумесяцы, клонится к сидящему по левую руку брату, моложавому Алексею Ивановичу, платовскому подручному, по смерти Атамана загрясшему в сотниках в рабочем полку.

   Было время, обогнал Алексей Иванович старшего брата в чинах, и Андрей Иванович тайно, но болезненно это дело пережил:

   — У меня шесть кампаний — я хорунжий, а он сроду нигде не был и уже сотник.

   За Алексеем Ивановичем — сын его, Степка, молоденький офицер, служит в новочеркасской полиции, куда и Петра хотят пристроить, и другая родня — тесть Николай Климченков, Гордеевы, Шматовы. В разговор не вникают.

   Выпили казаки по обряду, чтоб здравствовал белый царь в кременной Москве, а мы, казаки, на тихом Дону. Пили во здравие Войска Донского снизу доверху и сверху донизу, за Войскового Атамана пили и за гостей, теперь, набравшись, вразброд опрокидывают. Без выпивки «городовым»[179] немочно. Еще на старом месте было посреди города Черкасска два озера, заваленных нечистотами. Как весна — от заразы гибель приходит. И пили казаки, чтоб не заболеть, а кто не пил, того лихорадка трепала. С утра, бывало, у половины города глаза залиты…

   — Денисов… Денисову уж не до нас, — посвящает Алексей Иванович брата в потаенное, в хитросплетения столичной жизни, — служил-служил… Ничего эта служба не дает. Что урвал, то и наше.

   Согласен в глубине души Андрей Иванович, но жизни жаль, на царевой службе положенной. Зря, что ли, чины выслуживал? Их, войсковых старшин, в год на Войско троих дают… Крутит старший Кисляков головой:

   — Ты мне не плети. Мы — казаки, наше дело служить…

   На брата глядит с нелюбовью. Всю жизнь так: Алеша — маленький. Мать-покойница баловала. Вырос непочтителен. На брата старшего в суд подавал (надо б напомнить), сейчас сидит вон… поучает…

   Алексей Иванович не спорит. Поднимает глаза на черную, богатую окладом икону:

   — Это уж кому как Бог положил. Кому как написано…

   Долго пили и ни о чем вроде не договорились — но все как-то само собой образовалось. Пристроили Петра Андреевича в полицию на службу, но легче от этого не стало.

   Как вернулся Петро с Кавказа, все началось сызнова. Жили — ни дай и ни приведи. Не жили — мучились. Петро, поступив в новочеркасскую полицию, дома почти не бывал. С Авдотьей связался в открытую. Уезжая, забирал ее из дому, неделями держал при себе в участке. Катерину, «облетевшую», безмолвно исходившую слезами, не замечал. А тут пошли Андрюша, Павлик… Забившись в угол, роняла Катерина расплавленную соль на расчесанную головку дочери. Марфа[180] «прокладкой» легла меж бабами, как квочка, подбирала под себя детей. Вроде притихло, притаилось… Гноилась и набухала в кисляковском курене больная тишина. Дед, скучавший без скандалов, исподволь поддразнивал бабку. Вроде не замечая ее, подтаскивал старшего, незаконного, к свету, рассматривал пристально, бормотал:

   — Ухи, вроде, мои…

   Петро Андреевич возвращался домой в пасмурном настроении. Два года назад, еще в Дагестане он был, начался над ним суд за грехи молодости, за пьяную выходку в далекой Казани. Теперь, при новом полицмейстере, при Хрещитинском, не хотят такого в полиции держать. Собирается в Грузию полк Сысоева — видно, туда его и определят, на кордоны.

   Прибирают Дон к рукам. При Платове побаивались это делать, показывали, что верят всем его салютам и поздравительным письмам. А может, и вправду верили… После смерти Платова поставили на его место Адриана Денисова, сделали вроде как полным хозяином края. А Денисов, дядя упертый, вытряхнул, как гада из мешка, все донские беды и горести на всеобщее рассмотрение. Оказалось, что имеет быть на Дону вредное для донцов аристократическое самовластие, общественные земли войсковые перераспределяются произвольно в частную собственность сильных людей в ущерб юртам[181], финансовая часть ведется беспорядочно. Долги, убытки… В 1820 году в делах Войсковой Канцелярии за отношением «о не оказавшемся к гнедому коню хозяине» следует за 1 марта «отношение той же канцелярии по делу о 800 тысячах, полученных покойным графом Платовым от казны в удовлетворении претензий казачьих полков». И полки не удовлетворены, и денег нет, и Платов помер… Очередные наряды, льготы и отставки являют собой позорище (зрелище) торгового рынка.

   Нет законов для Войска. Или ссылаются на какие-то общегосударственные узаконения, или на местные правила и обычаи.

   Вступив в должность, испросил Денисов высочайшего повеления на учреждение комитета для составления «Положения об устройстве Войска Донского». Прислал царь в комитет генерал-адъютанта Чернышова и действительного статского советника Болгарского. От Войска вошли туда генералы Карпов и Черевков, полковник Андриянов, подполковник Шамшев.

   Стал комитет жизнь войсковую рассматривать, что хорошо — утверждать, что плохо — на рассмотрение царя. Помещики донские встревожились, стали слать царю доносы на Денисова: ввел-де он питейный откуп[182] и много там непорядков.

   Действительно, придя к власти, увидел Денисов, что казна войсковая пуста, а на ней — все управление краем. Вот и решил поправить дела через откуп. Стали давать право продажи водки в станицах и помещичьих имениях. Для помещиков, что прозевали и сами водкой не торгуют, убытки громадные. Кинулись они на Денисова писать и на весь комитет.

   Начались объяснения с Сенатом, а тут крестьяне помещичьи взбунтовались. В мае 1820 года пришел указ: Чернышову — волнение подавить, а Денисову — этому содействовать. Чтоб не тянуть время, Денисов передал в распоряжение Чернышова полки, которые готовили на Кавказ. Чернышов двинулся с ними на левый берег Дона усмирять имение Орловых. А на правой стороне, в Голодаевке, имении Мартыновых, поручил Денисов усмирение генерал-майору Иловайскому и дал ему свой Атаманский полк под командованием Кирсанова. И из станиц казаки собрались, у них с помещичьими крестьянами давние нелады. Но Чернышов, не до конца донцам доверяя, послал туда же генерал-майора Богдановича и сам прибыл на поддержку с полком пехоты и эскадроном лейб-казаков. Усмирили…

   На Кавказ в тот раз полки так и не попали, лошади у них на усмирении изнурились, и распустил их Денисов по домам.

   Чернышов же после усмирения обвинил Денисова, что волнения — по его вине, а члены комитета Черевков и Карпов сами, мол, участвуют в пресловутом откупе. Черевкова и Карпова из комитета удалили, а вместо них включили Иловайского Алексея Васильевича и Кутейникова Дмитрия. Эти молчали и только журналы[183] подписывали. Против Чернышова они б сроду не сказали: во-первых, вместе партизанили, во-вторых, знали, что царь его любит.

   Не оказалось у донцов в комитете единства. Но тут и Денисов виноват. В свое время позволял в комитете споры и противоречия, что, по его мнению, «и должно было быть», дабы видеть «справедливое и лучшее», сам в комитете выступал откровенно. В результате все перепугались и все были против Денисова. Остался он один против Чернышова, но считал, что Чернышов казаков знает плохо и по-чернышовски делать не стоит. Нашла коса на камень. Чернышов иных мнений не терпел. Предела своим возможностям не знал. Еще бы, Берлин брал со своим отрядом!.. Денисов же демонстративно вспоминал, что Суворов называл его «гетманом», а многие суворовцы — «учителем военных правил». А когда видел он Суворова в последний раз, уже больного (в Польше дело было), Суворов сказал Денисову: «Карпович! Карпович! Я тебя не так наградил, как следует, но ты меня не забывай» Чернышов от таких воспоминаний только кривился.

   Уехал он в Лайбах к царю и пришел оттуда вскоре указ о смещении Денисова и о назначении на его место Алексея Васильевича Иловайского. 16 февраля утром увидели новочеркасские казаки, что нет у атаманского дома будок и часовых; переполошились, собралась толпа, вышел Денисов:

   — Всё, казаки, сняли меня…

   Пожалели его и разошлись.

   Своего дома у Денисова в Новочеркасске не было, с квартиры его моментально выставили, хотел он к себе в имение ехать — не пускают. В чем причина? Завели на него судебное дело о превышении власти. Приплели туда и откуп и то, что Дон в низовьях весной запрещал сетями перегораживать… Настолько были обвинения несправедливы, что дежурный офицер полковник Черевков запил, ожидая каких-то невиданных гонений и репрессий на все Войско.

   Купил Денисов себе в Новочеркасске квартирку, похожую на келью. Все от него отвернулись, не смотрят; а имение описали, дескать, много от Денисова Войско убытков потерпело, пусть расплачивается. Мыкался он так до осени.

   Осенью вступился за него Ермолов:

   — Какое превышение власти? Вы вспомните, что Платов вытворял. Осмелились бы вы его в превышение власти обвинить? То-то же!..

   Отпустили Денисова в имение. Потом потащили истинных виновников злоупотреблений в питейном откупе (конечно же, злоупотребления были!): Золотарева, Бобрикова, дьяка Прохорова….

   Через четыре года, когда царь ехал в Таганрог, Денисов (уже с бородой) желал представиться царю, чтобы оправдаться, но так и не получил аудиенции.

   Но это будет потом, а пока сидел Денисов у себя в разоренном имении, а хорунжий Петро Кисляков ехал из Новочеркасска в Аксайскую, жалел себя, жалел Денисова: считал, что его, Петюшку, как и бывшего атамана, несправедливо обвиняют. Вот вроде закрыли по Денисову дело, но так и остался Андрей Карпович, любимец суворовский, навечно под подозрением. А уж таким ребятам, как Петро, две дороги — не в Грузию, так на Кавказ. А тут еще откололся кутний зуб[184], и об острый, казавшийся огромным край скола исцарапал Петро Андреевич за весь день язык. Глухое раздражение подступало снизу к горлу.

   У въезда в станицу разминулись с дядюшкой Алексеем Ивановичем. Приостановил тот было коляску, но, вглядевшись в недоброе, налитое раздражением лицо племянника, раздумал, махнул приветливо рукой в белой перчатке.

   С февральского вольного воздуха в хате невыносимо душно. Навстречу — жена Екатерина Николаевна, некогда гладкое, полное лицо изъедено ржавчиной постоянной вражды, глаза ввалились. Глянул — с души воротит. Кивнул ей, посторонившейся, пошел к матери на кухню. Вкусный запах жареного лука щекотал ноздри. Сглотнул. В коий раз неожиданно «теранулся» язык об острое, чуть Петро не застонал. Разбрызгав раздражение, сел к столу:

   — Маманя, поесть чего?

   В зале батюшка Андрей Иванович никак не отойдет от визита братца своего, Алексея Ивановича. Невысказанное за преждевременным отъездом братца изливает на Марфу. Трубит знай одно:

   — Служба!.. Служба!..

   — Ху, да угомонись! Он, может, дело предлагает.

   — Какое дело?! — презрительно продувает нос отец. — Алеша… Всю жизнь одно: «Алеша — маленький». Лодарюка[185]! Все угинался. Из атаманцев в рабочий полк пошел. Я ему гутарю: «Алексей, не бань[186] там ноги, там кучур поганый воду пил….» Га-га-га, — срывается отец на кашляющий, перхающий смех, и тот перерастает в просто кашель.

   Мать на скорую руку начинает накрывать.

   — …Я ему сколько разовгутарил…

   — О, Господи! Да от тебя с молитвой не отстанешь!..

   Из окна виден был двор, стремительно во мраке тонущий. Снег, налетевший за день, красил все в молочный цвет. Февраль-водолей расскакался на снежных конях с возницей-морозом. Ночью «даванет», а утром, глядишь, закапало. Смешение, спешка. На то он и месяц последний, укороченный. Сколько пылу, прыти, холода — да время зимнее выходит…

   Во флигельке, где Авдотья, мать детей хозяйских, живет, — огонек, но и Авдотью видеть не хочется.

   Щи теплые, как помои телку. Да кончить с ними скорее. Заторопился, и опять языком…

   После чая и язык и щека занемели. Вечер, путая ноги, рассадил всех по разным углам.

   Сколько таких мутных и муторных вечеров отсидел у окна в ожидании неминуемого наказания хорунжий Кисляков 5-й, Бог весть. Известно, что 10 мая 1823 года ушел он с полком Сысоева 2-го в Грузию.

   Захирело от походов и отлучек кисляковское хозяйство. Телята пропали, а овец покрали. Бегал Андрей Иванович, как обычно, по базу (по двору), то хватаясь за голову, то руками разводя, вполголоса ругался:

   — Разор! Разор! Гинулось имение…

   — А Петро чего ж не глядит? — спрашивали довольные соседи.

   — Петро? Петро «то спит, то серет»[187], то на службу ушел.

   — Не рыпайся, семидерга[188], — стонала жена.

   Как римляне когда-то только и знали, что воевали и судились — то друг с другом, то с государством, — так и черкасские казаки. Войсковой старшина Кисляков, вернувшись, взялся за старое. Ждал его иск от родни помершего подполковника Рябинина на 650 рублей по заемному письму, а сам он искал удовлетворения с отарщиков[189] Аксайской станицы за потерянную ими лошадь и хлопотал «о самовольно забратых казаком Юшенковым из двора его вещах». Но главное — судился с чиновниками Лютенскова полка за оставшееся у них «иво имущество», а Войско судилось с ним за удержку у нижних чинов полка Лютенскова денег и вещей.

   — Ага! — радостно сказал тогда Кисляков. — Они с меня получат!..

   И затянулось это на долгие годы.

   Ющенков, сам склочник известный, пристигнутый Кисляковым, изводил его на суде вместе с судьями полдня, все ждал, что старик взорвется, пригрозит. Всласть бы тогда Ющенков с ним за обиду посудился. Но Кисляков его раскусил:

   — Не-ет. Я об тебя оружие поганить не ста-ану.

   Ющенков смутился: обида это или нет, коли об тебя оружие поганить не хотят?

   Первым судья не выдержал, жаловаться стал:

   — Вот вожусь я тут с вами безвозмездно (с Кислякова он гроша ломаного не получил, а жалованье, положенное от Войска, за деньги справедливо не считал)…

   — Как?! — вскричал глумливо Кисляков. — А сладость душевная? Тебе ж людей мучить — меду не надо!..

   Судья, подавившись, назло ему разрешение дела отложил и, когда бумаги по другим делам подоспели, вспомнил все прежние кисляковские тяжбы, затравленно облизнул сухие губы и спрятал пухлые тома под самый низ в надежде, что будут они там лежать, пока зловредный старец не сдохнет, либо пока истцы не перемрут. Куда там!

   Щеголял постаревший Кисляков в штаб-офицерском чине[190]. Гоголем ходил: поравнялся с одностаничниками знатными, с Денисовыми 3-м и 4-м, с Каршиным, с командиром своим Лютенсковым. Одно огорчало — ордена не выслужил (у Лютенскова за Шумлу «анна» была).

   Под семьдесят лет все числился Кисляков на службе, так как в августе 1825 года прислал Инспекторский департамент бумагу не увольнять тех, кто под следствием.

   Встретил как-то Пантелея Селивановича, у них разница всего год.

   — Все служишь? — удивился Пантелей.

   — Служу, служу… — отмахнулся на бегу штаб-офицер Кисляков Андрей Иванович.

   Покачал головой Пантелей, позавидовал невольно:

   — Я, Андрюша, тожеть служу. Денисов постановил за Миусскими лесами[191] доглядать. Читаю, а писать — нехай молодые…

   — Да, да, давай тебе Бог…

   Сына Петюшку, находившегося «у содержания со стороны персидской пограничных постов», настиг указ о разжаловании, потом война началась, и ему, как в насмешку, урядника присвоили… Вернулся, пил, опускался, плакал:

   — Да Петюшка, ты, Петюшка… Да живи ж ты, живи…

   В 1830 году, когда Андрею Ивановичу за семьдесят перевалило (сколько ж его можно в строю держать?), напомнило Войсковое правление суду о скорейшем окончании дела о войсковом старшине Кислякове, судящемся за удержку у нижних чинов полка Лютенскова денег и вещей. Суд все показания собирал…

   Еле-еле дело закончилось. Но неудовлетворенный Кисляков еще раз напомнил о себе властям: в 1832-м от 3 марта — прошение войскового старшины Кислякова об определении ему пенсиона.

   Казалось, так и подстрекал он верхушку: «Ну, ударь, ударь…»

   Атаман не без ехидства ответил: «Резолюция состоялась 31 марта: войсковому старшине Андрею Кислякову по бедному состоянию на пособия выдано 15 рублей денег, исполнено 1 апреля 1832 года».

   Н-да, сорвалось. Ну, ничего. Полез по-новой. Выцарапал все-таки. Пошла от атамана в суд бумага: «От 15 ноября о скорейшем удовлетворении войскового старшины Кисляковачю делу о самовольно забратых казаком Юшенковым из двора его вещах и о прочем».

   Благоденствовал Андрей Иванович в отставке, в многочисленных внуках нашел благодарных слушателей. Делился с ними всем:

   — А? Ющенков-то? Судиться не побоялся!..

   — Ющенков — гад! — заученно говорили дети.

   — Да то не гад? В войну с французами казенных быков стерег, а туда же…

   Полюбил говорить о политике, чем вроде никогда и не занимался:

   — Все эти… чукмисы: турки, чечены, татары… Им — одно: резали б они один одного, баранов бы друг у друга гоняли. Вот самая их жизнь. И не лезть бы нам туды к ним, будь они прокляты. Или как Ермолов: дать им один раз, пожечь все к… и нехай идут рассказывают: «Вот, Ермолов плохой…» А то сегодня он братается, а завтра — все: сделал бараньи глаза и попер: «Эй! Эй! Секир-башка!..» Они, черти, задерутся, а нас промеж них становят. Ну, хоть попьянствовали, — забывается дед. — Вот собаки! Молодцы, ребята!..

   Детвора лезет, осторожно заглядывая через плотное еще плечо в старинный кубок:

   — Дед, ты вино пьешь?

   — Да, вино. И водку тоже, — насмешливо обрывает дед.

   — А ты Суворова видал?

   — О-о-о!

   Связались старый да малый.

   — …Брали всех подчистую, с пятнадцати лет. Всеобщий поход. Гутарят: «Сам Суворов…» Меня со льготы забрали…

   «Мне не рассказывал…» — с детской обидой думает в соседней комнате Петро Андреевич.

   — …Тогда не так, как ныне… Всех скрозь мешали. Со всех округов[192]. Да их и округов тогда еще не было. По речкам счет вели. Наших всех, манычских и мигулинских, — в полк Серебрякова. А с того края казаков с бессергеневскими, с еланскими — к Денисову… Чей же ишо? Андрея Мартынова, помню, полк был…

   — Дедунь, а ты ж у кого?

   — Я? Я в полку самого атамана Иловайского. С нами — казаки Вёшенской станицы…

   И лишь изредка нападали на него приступы необъяснимой ярости; прятались тогда все родные, а Андрей Иванович не находил себе места.
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    Глава 26

    КИСЛЯКОВЫ БЕЗ ПЛАТОВА
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Есаул Степан Алексеевич Кисляков был отозван из полка Кононова и пребывал в Новочеркасске, поскольку состоял он под судом в военно-судной комиссии при Войсковом дежурстве, учрежденном, за удержку денег, принадлежащих казне и воинским чинам, всего 6426 рублей 92 копейки серебром, по командованию его Донским казачьим бывшим 13-м полком. Как местный житель, жил Степан Алексеевич в отпуску при доме своем, лишь в очередь ходил отмечаться у коменданта.

   Денек выдался солнечный, душноватый. Узкий мундир тер под мышками. Прилипала к спине рубашка. Ветер изредка взметал клубы пыли, рвал редкие листья с малорослых деревьев и, покалывая песком, холодил Степану Алексеевичу потную шею.

   У гауптвахты на площади учились артиллеристы. Две команды, солдатская и казачья, соревновались между собой. Артиллерийское начальство — Юдин, Вольф, Улитин — наблюдали со стороны, сверялись с часами.

   Солдатская команда, сплошь из молодых, плечистых ребят, заметно опережала. Солдаты работали четко, как автоматы, от заученности деревянно подергивались. Приотставшие казаки двигались хладнокровно, с ленцой, эти игры с деревянными пушками они всерьез не воспринимали.

   Полковник барон Вольф хмурился:

   — Не вижу казаков, мужики какие-то…

   В прошлом году посещал Войско Донское Государь Император и остался донцами недоволен. Вышел приказ взяться за казаков и муштровать, чтобы всадник и лошадь олицетворяли собою «центавра древних». Стали с тех пор подтягивать донскую артиллерию.

   Указано было утроить ее количество, развернув шесть новых батарей и еще две резервные.

   При казачьей службе, когда, отбарабанив три-четыре года, весь полк конно и оружно расходился по домам, пушкарей донских набирали исключительно из станиц вокруг Новочеркасска. Здесь был сборный пункт, здесь оставляли пушки, разъезжаясь по хуторам. Набирали донцов, по состоянию и виду соответствующих артиллерийской службе, исключая калмыков и казаков Татарской станицы. Теперь же подобрать на Низу прислугу для новых восьми батарей было крайне затруднительно, и решено было верстать в батарейцы казаков с «верху». А на крайний случай и сам Император успел выпестовать к тому времени кадры профессионалов из солдатских детей в украинских военных поселениях. 7 апреля 1838 года вышел приказ выбрать 200 человек «отличнейших взрослых кантонистов из батарей, в округах Украинского и Новороссийского военных поселений состоящих, и отослать всех их в Новочеркасск, где причислить к Войску и иметь их в виду для производства в фейерверкеры, коль скоро они достойны сего будут». Следом пошел приказ с подтверждением инспектору резервной кавалерии выбрать для этого дела кантонистов, отличнейших по познанию и способностям. Летом из Чугуева, из Верхнеднепровска, из квартир Сводного кавалерийского корпуса двинулись и поволокли за собой учебные деревянные пушки сводные команды.

   Начальник артиллерии полковник барон Вольф выписал 64 орудия из Киевского и Брянского арсеналов, а пока дойдут, вытесали для учений по шесть деревянных пушек на каждую новую батарею, и, не теряя даром времени, начали учебу.

   Отметившись, постоял Степан Алексеевич, побрехал с такими же горемыками. Судились и проживали в Новочеркасске одновременно с есаулом Кисляковым и достойные люди и так — мелочь всякая. Состоял под судом есаул Кирьянов «за удержку у казаков денег, жестокие наказания и разные с них поборы», привлекались также господин полковник Круликовский, обобравший 25-й полк, бывшие полковые командиры Греков 3-й и Быхалов, хорунжий Любченков — за взятки с калмыков на астраханской границе и еще человек пять — по мелочи, за разные буйства.

   На площади учение закончилось. Улитин распекал молчаливых казаков, кантонисты поглядывали на них снисходительно.

   В теньке за кордегардией приметил Степан Алексеевич Алешку Кислякова, повытчика из Канцелярии, стоял тот с молодым солдатиком, говорил о чем-то тихо. Движения у повытчика вкрадчивые, глаза — быстрые. Сразу есаула заметил, заулыбался. Были в улыбке и радость родственная, и сочувствие к нынешнему есаульскому положению, и другие разные, описанию не поддающиеся чувства.

   — Здорово, Алексей.

   — Слава Богу, Степан Алексеевич! Как здоровье? Как батюшка ваш?

   — Угу-м, — кивнул есаул равнодушно и поинтересовался мимоходом. — Что это за москаль у тебя?

   Солдатик белокурый тянулся, не дышал. Ладный солдатик, подтянутый, куцый мундирчик на нем, как вторая кожа.

   — Это — наш, Степан Алексеевич, — торопливо сказал Алешка-повытчик. — Если что когда, поимейте Божескую милость…

   — Откель же ты этого, «нашего», выцарапал?

   — Да он сам пришел… — улыбнулся Алешка. — Наш, наш…

   Есаул фыркнул, пошел своей дорогой.

   На другой день Степан Алексеевич, задумчивый и что-то прикидывающий, подошел к есаулу Улитину, старому знакомому:

   — Что это за солдат у тебя в Чугуевской команде?

   Улитин, занятый, кивнул через плечо писарю:

   — Покажи…

   «Емельян Голосов… Корней Черненко…» — искал Степан Алексеевич по списку. Семьдесят вторым из восьмидесяти (списки составляли по росту) значился Василий Кислячок. Лет — 19, аршин — 2, вершков — 4 6/8[193].

   — Много их у вас? — задумчиво спросил Кисляков.

   — Двести душ… Сто девяносто девять. Один… этого… помер.

   — И куда ж вы их думаете?

   — Половину к арсеналу причислят, половину по станциям раскидают с причислением к Войску. Высочайшее повеление…

   Более года проколготились кантонисты в Новочеркасске. В октябре подвели итоги переустройству донской артиллерии. Устроены были смотр и учение всем новым батареям и двум кадровым: проезд повзводно и дивизионами, шагом, рысью и во всю прыть с соблюдением равнения и дистанции, и стрельба, когда молодцы-батарейцы с двух выстрелов разносили учебные щиты на 200, 300 и 350 саженей.

   После смотра казаки разъехались по домам, а кантонистов барон Вольф расписал по станицам, где надлежало им стать костяком батарейных команд, взял список верхних страниц и против каждой карандашом проставил цифру: где — 2, где — 3; против крупнейшей на Верхнем Дону Вёшенской черкнул — 9.

   В Вёшенскую зимней дорогой возвращались из сменившихся полков команды: пришли из полка Михайлова, Кононова, Круликовского. Провожали по сотне, вернулись человек по тридцать, из полка Кононова № 5 — вообще пятнадцать. Позже всех пришла из Новочеркасска особая команда при бумаге.

   25 октября 1839 г. Расписание кантонистам, причисленным к оным станицам.

   Расписание

   станицам Усть-Медведицкого округа, к которым причисляются для жительства кантонисты в составе Войска Донского.
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Станичный атаман хорунжий Чумаков оглядел недоверчиво построенных согласно списку кантонистов. Что за люди? Давно на Дону кого ни попадя в казаки не принимают. Кабы не царская воля…

   Осанистые промерзшие хохлы застыли краснорожими изваяниями. Дохнуть боялись. Прошелся Чумаков перед строем, поцарапал ногтем черную сафьяновую портупею на правофланговом. Этот вроде поразвязнее.

   — Имя?

   Тот ответил. Атаман сверил со списком:

   — Правильно.

   Кантонист съежил в усмешке тонкие губы. В глазах таилась дерзость.

   — И ты из хохлов? — недоверчиво спросил атаман.

   — Никак нет. Дед с Платовым в Чугуевский полк ушел и там остался…

   «Вон оно что!» Помнил станичный атаман рассказы, как некоторые казаки, не желая служить, осели в новых казачьих войсках[194]. Войска расформировали, и казаки те затерялись. А их, оказывается, в военные поселенцы теперь загнали. Так вам и надо!..

   Ладно. Наше дело маленькое. И сказав прибывшим еще пару слов, Чумаков велел развести их по квартирам.

   Кисляков прожил на квартире до весны, потом поселился он под хутором Островным, по-старому — Ореховским, из обдонских левобережных[195] самом крупном. Гнездился хутор, как и многие, на песчаном косогоре, с севера голубеньким рукавом обнимало его красивейшее озеро Островное, обступали леса. Стоял здесь когда-то городок Вешки, ну да это давняя история…

   Ниже Вёшенской, не доезжая до хутора, у Острова, поставил Василий плетеную хату, а солдатки из станицы за рубль серебром ее обмазали[196]. Жил замкнуто, даже потаенно, из хозяйства держал одни ульи. Мало кто из хуторян видел его вблизи. Казаки перекинулись о новом поселенце парой слов на сборе — а там, глядишь, другие дела подоспели; бабий интерес держался дальше, но прошел и он; лишь босоногое племя, излазившее сверху донизу всю луку (речную излучину) и, как мухи на мед, липшее ко всему необычному, изредка набегало, кружило вокруг уединенного пустого подворья и смывалось, мелькая пятками, рассыпаясь меж ендов[197] визгом и хохотом.

   Весной стало известно, что прислали Кислякова обучать выростков фронту и другим артиллерийским премудростям, до того как их будут забирать в батареи. Тогда на плацу в Вешках его впервые и разглядели толком: невысок, плечист, подборист, и ножка под ним[198] небольшая. На службе был он высокомерен и язвителен, молодых гонял до изнеможения. Когда впадал в раж, плац у него хороводы на игрищах напоминал. Двигался Василий, как плыл, а иной раз подскакивал к барабанщику из отставных и сам выбивал дробь и размеры. «Ох, быстёр!» — говорили праздные казачки, глядя на все его эволюции и вольты. Домой возвращался измотанный, после занятий спал сутками. Начальство его одобряло.

   В мае собрали молодых с хуторов в станицу, чтоб в Черкасск отправить. Ученье — полтора месяца, из них две недели по фронтовой части. Из Черкасска переказали, чтоб не ездили, а занялись в станицах — пушек вакантных нет, свои на Кавказ отправили, а из Киева еще не дождались. И отдали молодых в лапы Кислякову.

   Деды хуторские — к атаману:

   — Наши с хохлами гребуют (брезгуют) служить.

   — Не облезете, — ответил атаман. — Царский указ.

   Деды уперлись:

   — Наших запиши в Восьмую.

   Да они и в Восьмой — хохлы, только по другим станицам живут.

   Молодые по июньской жаре за малым Богу душу не отдавали. Выкатили им на плац хранившуюся в станице старинную чугунную пушку, и тягали они ее на себе.

   — Резче, резче! — покрикивал Кисляков. — Лихости не вижу.

   Алешка Заикин, молодой казак, как-то не выдержал и, оторвавшись от набившего руки лафета, огрызнулся:

   — Ху, да заткнись, хохляра! Понаехало вас тут…

   Кисляков, приволакивая правую ногу и поводя плечами, подошел и точным, выводящим из равновесия толчком в грудь уложил молодого на песок. Отошел по-кошачьи плавно…

   С кантонистами хлопот не оберешься. Требовало высшее начальство с атаманов оженить их, «взять меры, чтоб они через женитьбу вошли в зажиточные семьи и, водворясь, имели возможность содержать себя в исправности для службы и упрочить свое благосостояние». Атаман затосковал: кому ж они нужны в зятья, кто их возьмет, разве что грех чей покрывать? Тоже сваху нашли….

   Ближе к осени некоторые из кантонистов «по случаю женитьбы» с разрешения станичных правлений стали отъезжать с Верхнего Дона на Низ: Неруш из Вешек — в Кривянку, Меленчук из Казанской — в Мелеховскую, Григорий Никитин из Мигулинской — в Бессергеневскую. Родня припозоренного Заикина злословила:

   — Какие ж это кантонисты? Это — хохлы низовские. По-проникли — враги — к нам в казачество, а теперь домой побег-ли. Он[199] и Кисляков скоро умотает.

   Кисляков из станицы не уехал, хотя, похоже, ждал чего-то.

   Перед зимой пришел приказ готовить в поход сразу три батареи — 7-ю, 8-ю, и 9-ю, чтоб сидели пока дома, но были готовы выступить в любой момент. Чумаков приказ понял буквально: всю зиму ходил по хатам, проверял, — никуда не отлучились? Заехал как-то к Кислякову в плохо топленную хату (хозяин вскочил с лавки, вытянулся):

   — Магарыч с тебя. Указ пришел наделять вас таковских землей на равном основании.

   Кисляков особо не радовался, но кварту медовухи начальству выставил. Атаман пить не стал, с собой забрал. Уходя, посочувствовал:

   — Забыла про тебя родня…

   Хмурый Кисляков промолчал.

   …Время шло, подсудимые получали свое. Богу Богово — кесарю кесарево. Лишь над Степаном Алексеевичем следствие затянулось. Подбивал его старший член суда полковник Марушенко истцов удовлетворить, но Кисляков, упертый, как бык, лишь вздыхал и руками разводил:

   — Какие деньги? Кто их видел? Наговор… Такой уж, Иван Власич, полк мне несчастливый попался.

   Полк № 13 для многих и вправду оказался роковым. После Кислякова в 1831 году повел этот полк в Грузию войсковой старшина Каргин Корней Степанович; кормился с господами офицерами, как и обычно. Но, на беду многим, оказался в это время на Кавказе небезызвестный Сухоруков, «декабрист»[200], и посыпались в Петербург жалобы на воровство начальства и ущемление казаков. Послал царь своего адъютанта, графа Орлова-Денисова, проверить жалобы. Тот подтвердил: «Да, воруют», — и загремели три полковых командира (Каргин, Фомин и Пантелеев) и походный атаман генерал Леонов (не поглядели, что Кутейникова племянник). Арестовали их по возвращении полков на Дон и, «во избежание непотизма[201]», отправили в город Чугуев, в 1-й резервный кавалерийский корпус, к графу Сиверсу, где был учрежден специальный ради этого суд.

   Рассказывали опрошенные следствием казаки, что содрали с них с каждого по 22 рубля за покупку киверов и по 25 рублей 60 копеек за новые вальтрапы (мыслимое дело, чтоб попона дороже лошади стоила?!), а всего собрано 13 150 рублей. И брали с них каждый год по полтиннику, то волов для дежурства походного атамана покупать, то лошадей для полковой канцелярии. И еще собрали с них по два рубля походному атаману, чтоб сменил с разгонного поста. Он сменил, а через полгода опять вернул… Кто жаловался на несправедливости, тех загнали в Имеретию… По 60–80 рублей брали, чтоб на Дон с ремонтной командой отправить…

   Подсудимые очных ставок не выдерживали, истцов деньгами удовлетворяли и со многими рассчитались.

   В апреле 1841 года в честь бракосочетания наследника-цесаревича Александра Николаевича был царский манифест. Прощались преступления, кроме святотатства, смертоубийства, лихоимства и похищения казенной собственности лицами, коим вверено хранение оной. Недочеты до 600 рублей списывались.

   Командующий корпусом, ссылаясь на манифест, подсудимых из-под стражи выпустил по домам, а саму комиссию упразднил. Царь распоряжение графа Сиверса утвердил, но, поскольку недочеты превышали 600 рублей, предписал дело оканчивать и представить на рассмотрение в установленном порядке. Пока же тихо переправили его в аудиторский департамент…

   Кинулся и Степан Алексеевич узнавать, не коснется ли его каким боком царский манифест. Ведь всякую шушеру из-под стражи отпускали. Из того же родимого № 13 полка так сразу двух — Машкина и Тарасова, сидевших за кражу вина у телавского жителя Гаспара Баш-Гогия-Швили… Но сам Степан Алексеевич под этот манифест не подпадал.

   — Говорили же тебе, Кисляков: «Отдай деньги!»

   И остался Степан Алексеевич из всех крупных лихоимцев под судом в одиночестве. Дело шло к собственноручной Его Императорского Величества конфирмации[202]. Да еще, кроме него, в ожидании разжалования сидели на новочеркасской главной городской гауптвахте сотники Мезенцев и Родионов. Мезенцев — за нетрезвый образ жизни, а Абросим Родионов — как заведомо буйный, в кровь бивший в Грузии посеред полкового лагеря есаула Смирнова.

   Степан Алексеевич особо не отчаивался, знал, на что шел. И деньги в надежном месте.

   Всю жизнь Степан Кисляков с батюшки своего, Алексея Ивановича, пример брал. А батюшка — с благодетеля Матвея Ивановича. Видел Степка, как батюшка, приставленный к строительству Новочеркасска, не столько город строил, сколько платовские и свои дела устраивал. Продавала майорша Мартынова подполковнику Грекову поселок на реке Калитве и шестьдесят три души крестьянские за семь тысяч рублей государственными ассигнациями, батюшка от ее имени купчую совершал. Запали тогда Степке в душу те семь тысяч — целый поселок и шестьдесят три души!..

   В карьере военной с места в карьер Степка рванул. В 14 лет в офицеры Атаманского полка вышел. Платов его там долго держать не стал (зачем казаков дразнить?) и отправил служить по-настоящему.

   В 1815 году с полком Каршина 4-го отправился Степан в Волынскую губернию, а из нее, по переменившимся обстоятельствам, по особому повелению начальства, — в новоприобретенную Финляндию.

   Каршин болел, полком командовал батюшкин знакомец есаул Семенченков из Средней станицы, вписал он в кондуит[203] Степану, что по службе он хорош, способности ума хорошие, пьянству и игре не предан, в хозяйстве хорош. Одно настораживало, два с половиной года у причастия не был. Батюшка ему запретил жениться рано: «Погоди, в чины выйдешь, мы с тобой такую кралю отхватим!»

   Пил батюшка с Платовым горчишную водку, озирая покои атаманские, и не ведал тогда предела возможностям и желаниям своим. Но в 18-м году Матвей Иванович умер. Степан с полком как раз из Финляндии вернулся.

   Открылось, кстати сказать, после смерти атамановой, что задолжал он казне войсковой ни много ни мало 800 тысяч рублей серебром. Это не Степкины шесть тысяч!

   Многие радовались, что Матвей Иванович умер. Все припомнили: и взяточник он был, и матерщинник, и пьяница. И вскормленников платовских зажимать стали. В беспрерывных войнах несколько сот простых казаков в офицеры, в войсковое дворянство выбились. Нашлось теперь кого окорачивать!

   Для Кисляковых поначалу шло все по-прежнему. При Денисове да при Иловайском Алексее Васильевиче только и пожили. Вернувшись из Финляндии, пристроился Степан при новочеркасской полиции квартальным надзирателем 1-й, а затем 2-й части. Войсковой атаман Денисов 6-й отесывал молодежь донскую. Рекомендовал учиться читать и писать, где только возможно: на квартирах, в походе… Должен был донской офицер знать Священную, всемирную и в особенности отечественную историю, знать, как вести себя в обществе: ногу на ногу не закладывать, быть веселым без дерзости, не вздыхать, дабы и других не приводить в уныние, рта не разевать…

   Блистал Степан в новом городе. Был он хват во всем: воевал лихо, загребал смело. Одна беда — после смерти батюшкина благодетеля чины не шли, десять лет в хорунжих просидел. Догадался Степан — при приезде Государя в Таганрог проявил рвение, порядки наводил… Заметили. В двадцать семь лет, прямо перед кончиной Государя Императора, получил Степан Кисляков есаульский чин, и прямая ему дорога открывалась в полковники, а там… кто знает… Но спохватился Иловайский, разогнал теплую компанию. Полицмейстера Павла Хрещатицкого (что ныне в 1-м Военном округе окружным атаманом) под суд отдал, где того почти шесть лет безрезультатно преследовали за привлечение на собственные работы и увольнение от службы домой за взятки казаков. Подручных Хрещатицкого — Степана Кислякова и двух ребят Балабиных также из полиции вышибли. Не беда. В тот же год, под зиму, ушел Степан с полком старинного знакомца своего Семенченкова в ненавистную казакам, трижды клятую Грузию. Проявил себя. Отмечал полковой командир, что есаул Кисляков по службе исправен, ума хорошего, пьянству, игре не предан, в хозяйстве хорош. Покидая полк по болезни, оставил Семенченков вместо себя Степана, и тот, временно командуя полком, хапнул сколько мог и расслабился. Отмечал новый командир полка, Шурупов, что при всех прекрасных качествах Кисляков «по службе ленив», «по службе весьма слаб»… А тот посмеивался: «Служи — не служи…» Вон батюшка — умнейший человек. Наворовал еще при Платове и ушел в отставку есаулом. Ныне — смотритель войсковых лесов: Ботанического и прочих. А чем я хуже? Но человек предполагает, а Бог располагает. В мрачные кутейниковские времена коснулись и Кислякова ужесточения. Первым попал под горячую руку Васька Кисляков, известный как «Кисляков 3-й», — не аттестован «по тупости ума». Потом поволокли Петра Кислякова за грехи молодости. Ходит он теперь разжалованный, доказывает, что детей нарожал в офицерском чине, хочет их в дворянское достоинство ввести. Сына Андрея, родившегося якобы в крепости Кубе (8 ноября 1820 года) и крещенного в Троицкой военной церкви, считали бы дворянином. Но в метриках Троицкого полка и Троицкой церкви оный не значится, да и как он будет значиться, если по возвращении из Кубы в 1822 году записана в послужной список Петру Кислякову одна лишь дочь?..

   И про Степана не забыли, припомнили службу в полиции. По предложению наказного атамана и кавалера Кутейникова завели на молодого есаула дело. С 13 декабря 1828 года состоял он под следствием в Войсковой Канцелярии «за употребление якобы в собственные работы казаков и увольнение их в дома по бытности его при Войске в должности» (не знали судьи, что подследственный их уже другим грешен), но, по решению Войсковой Канцелярии, освобожден был от суда без всякого взыскания. Закусил тогда удила Кисляков, а надо бы остеречься. Да и то подумать: на кой есаулов полками командовать ставят, если не для кормления?

   В начале 33-го года вернулся он из Грузии, состоял по старшинству в производстве[204] первым, еще через два с половиной года отбыл на службу с полком Кононова на Кубань. Кононов Михаил Васильевич добрейшей души был человек, сам из скородумовских[205]. Познакомились они с Кисляковым в Атаманском полку, куда Кононова мальчишкой в 14-м году вписали. Потом вместе в полиции служили. Миновав счастливо перебор в полиции, ушел Кононов на Кавказ, а с началом очередной турецкой войны отличился, воевал в одном полку с Василием Кисляковым, за Журжу получил орден, под Шумлой бил турецкую кавалерию так, что «перья с нее летели», но и турки влепили ему в поясницу с раздроблением костей.

   Но не только служение Марсу было уделом донских казаков. Начитавшись, по рекомендации Денисова, сентиментальных романов, ударились донцы в «амуры». Рассказывали в войсках, на линии стоящих, о том, как сотник Иван Бударщиков по страстной любви самовольно женился на вдове умершего унтер-офицера Глухова, Вассе Ивановне, за что, по предложению генерала Эмануэля, был арестован на месяц, а через год оный сотник от нанесенных самим себе в живот кинжалом ран помер. И Кононова, хотя и раненного, совершенно преступная страсть повлекла по пути галантных похождений. Перед тем как полк получить, женился он, если послужному списку верить, «по жалобе об обольщении» (то есть был вынужден это сделать по причине жалобы той, кого «обольстил». — Прим. ред.), но меньше чем за полгода развелся, так как жена его молодая упорхнула в Бухарест — сщеплять[206] — и на вызовы супруга не откликалась. То-то Степан Алексеевич потешался…

   Из полка Кононова при новом атамане Власове и потащили его по судам, решив, что на похищенную им сумму для половины полка строевых коней можно справить. «Суета, Господи, суета… Прости нам грехи наши…»

   Так и шло бы все, как задумано, но однажды весной прилег Степан Алексеевич вздремнуть после обеда и уснул. Снилась ему Финляндия…

   Поверие было, когда служили там: вырезали враги на берегу Ботнического залива в Рождественскую ночь сотню казаков, нашли потом бугорки заснеженные, да торчала, как за подаянием, из сугроба рука, и не таял в ней ворох нападавших с неба звезд-снежинок; говорили, что рвутся домой неуспокоенные казачьи души, ночью взлетает в небо сотня и, склонив пики, торопит коней на милый сердцу Дон.

   В караулах на берегу вглядывался Степан в небо. Прошел он к тому времени огонь и воду, но кто ж в восемнадцать лет в чудеса не верит? Так ничего и не видел тогда. А теперь увидел…

   Из-за снежного холма, спящего над оледеневшими водами залива, уколов небо пиками, вышла, зачернела сотня. Верхоконные рысили молча и сосредоточенно; опережая их, летели звяк и топот. Они приближались к Степану и смотрели то ли сквозь, толи выше него.

   Поравнявшись, командир их, сурового вида седой есаул, сжав челюсти и напрягая все душевные силы (Степан чувствовал это), рванулся и вместе с конем оторвался от снега. И все остальные всадники, перейдя с тряской рыси на плавный намет, взмывали, как через препятствие, и, забыв опуститься, рассыпаясь и волнообразно перепадая на зыбкой серебристой тропе, забирали все выше и выше…

   И Степан, перемещаясь вместе с ними, упоенный ощущением полета, раскрывшейся в секундах вечности, во все глаза, но спокойно — вечность только лишь впустила его, — смотрел на сверкающих, будто заиндевелых, понукающих коней казаков: «Домой… домой…» Чудится мне иль настал конец света?

   Мертвые скачут… Нет, это снится… Что же вы гоните ваших коней, разве дано вам домой воротиться?..

   Часы, сестрина гордость, ударили семь пополудни. Проснулся он в угнетенном состоянии, как и всякий проспавший закатное время. С тех пор незаметно все переменилось.

   На люди Кисляков не показывался. Запирался в дальней комнате большого, мертвенно притихшего дома, избегал призраками бродивших домочадцев.

   Мимо текла суетливая жизнь молодой казачьей станицы, отмерялась колокольным звоном, пушечной пальбой.

   Сутками лежит есаул на узкой койке под настенным грузинским ковриком, невидящими глазами в окно смотрит. Последние годы, оказалось, совсем душу вымотали: «Разжалуют! Разжалуют! Господи, хоть бы не каторга! Спаси и помилуй, Господи! Господи! Господи! Хоть бы не каторга! Брал! Кто ж не берет?! Запутали, черти, донского казака! Господи! Господи! Все пропало. Позор на веки веков. Разжалуют!.. Тридцать лет службы! Господи, за что? За что, Господи?»

   Есаул лежит неподвижно, лишь мысли, как птица в силках, мечутся. Чего человеку бояться, коль душа бессмертна? Смерти Степан Алексеевич не боится. Под Дрезденом на шестидесяти шагах били по нему французы батальонным огнем, да и дальше не легче было, — но службу нес, «поступая всегда, как надлежало исправному офицеру». Чего ж бояться ему? Бесчестия… Все проклятый сон перевернул…

   Теперь, после восшествия государя Николая Павловича на престол, эполеты с господ офицеров что ни день рвут. Запретил царь по одному чину снимать, «ибо во всех чинах должны быть честные люди, а понижать чином за проступки есть унижать чин, в котором столь же честно служить, как и во всяком». Рвать, так с мясом… Покойник Александр положил, чтоб лица, «кои за гнусные пороки разжалованы в рядовые с лишением дворянского достоинства, без выслуги впредь к производству отнюдь не представлялись». А нынешний и срока выслуги не назвал, сказал туманно: «До выслуги или до заслуги, ибо без отличной службы не можно предусмотреть срок выслуги». А ты поди, выслужись из рядовых, когда тебе за сорок…

   Под вечер, когда синева томная залепляет окна, вообще чертовщина в голову лезет. Побег… Мятеж… Разбой на дорогах… Лишь бы не ступить на метеный плац, не рвали бы эполет… Их и рвать-то не будут. Придет собственноручная Его Императорского Величества конфирмация: «Быть по сему», и напишешь: «Объявлено. Подписал разжалованный из есаулов в казаки… такой-то…» Господи!!! И всплывает даже то, о чем… «помер бы Государь, может, прощение б всем вышло…»

   Нагревается дымом полая стена[207], припекает, кровь приливает к голове; вскакивает есаул, по комнате мечется. «…Лишив чинов, дворянского достоинства, знаков отличия, написать в казаки…» Господи!

   Но вот синева густеет, зацветает тусклыми огоньками соседних окон, и вроде бы легче становится Степану Алексеевичу. Отпускает… Заезжает к нему из Аксайской брат двоюродный, Петро Андреевич (в Новочеркасске он по доверенности от вдовы полковницы Мельниковой по делам ходатайствует), говорит вполголоса: «Чего это ты, Степа, залез в нурё и не вылазишь? Прям никакой стал…», а больше молчит понимающе. Сам через такое прошел. Степан Алексеевич пока еще в списке служивых есаулов Войска Донского вторым стоит. Каково с такого бугра падать!

   Раньше Лешка Кисляков заходил, родня дальняя…

   Собирается Петр Андреевич — редко когда заночует; и остается Степан Алексеевич на всю ночь один. Один. Лишь колокол где-то время отбивает. «Господи, может, пронесет?..» Нет, ясен конец, предельно ясен: «Разжаловать и, если по годам и медицинскому свидетельству годен, командировать на службу без очереди в казачьи полки, на Кавказской линии расположенные». И Бог не поможет. Да и непривычно. После всех кампаний верит есаул Кисляков в себя, в коня да в шашку острую. Какой уж тут Бог?.. Линия не страшна. Последние несколько лет служил Степан Алексеевич на Кубани. Чудный край! Красота неописуемая! Опасность, по-волчьи за рекой таящаяся, дразнит, подсвечивает, будто тончайший слой лака по просохшей краске разливается. И сразу: звезды — ярче, вода — слаще, а воздух… Его ведь пить можно! Нет, не страшно на линии. Казак-черноморец с хохлацкой основательностью у костра расселся: «Черкес… еройский народ. Та й то треба сказать — на отчай шов, боевою ридну землю, свое ридно гниздечко обороняв. Як шо по правди говарить, то его тут правда булла, а не наша…» Эх, казаче! Воевали б по правде, войны бы не было…

   Есаул на койке во весь рост вытягивается, рука машинально оглаживает перекинутую через деревянную грядушку[208] серую шинель с синим воротником. Мысли вновь бегут, толкаются… И вдруг из-под сутолоки слов и бессвязных видений — главное, ослепительно ясное: «Господи, мне ж предела не было! Господи! ВЕРНИ МНЕ МОЛОДОСТЬ!..»

   …Захватить весь разбросанный лагерь атакой десяти казачьих полков было невозможно.

   Захлестнувшая крайний ряд возов лава раскололась, раздробилась, закрутилась на месте вокруг трех-четырех воронок, где яростно отбивались ошарашенные, но не бросившие оружия французы, и стала откатываться в тень, к роще, поволокла первых пленных, погнала захваченных лошадей.

   Французы устояли. Появление казаков в тылу и на фланге поколебало их обращенный к югу фронт, но отступление шло планомерно, а несколько полков, успевших сесть в седло, послали оттеснить казаков в лес и очистить дорогу.

   Картечь рванула парусиновые крыши опрокинутых фур, смела разрозненные кучки всадников; фанаты, взвыв, унеслись им вслед, отгоняя дальше и дальше. На расчищенное, изгвозданное свинцовым дождем место быстро и четко, как на маневрах, вывернулся конный полк, разомкнулся и легкой рысцой пошел прямо на казаков. Теснились в строю всего два эскадрона да уступом за правым флангом — разномастная в полэскадрона кучка всадников. Но была это регулярная и в боевом порядке часть, переформированная из драгун специально для борьбы с казаками, и уклонялись перемешанные сотни, оттягивались к опушке, где за деревьями стояли еще не побывавшие в драке лейб-казаки. Одиночные всадники крутились и гарцевали прямо перед строем, однако французы так и не прибавляли рыси, размеренно подрагивали красно-белые значки на пиках, рябили вразнобой кармазиновые лацканы, лишь на флангах, где на офицерских касках пестрели леопардовые тюрбаны, по-козлиному поскакивали черногривые иберийские[209] скакуны. По плотине и прямо через ручей толпами повалили стрелки. Неприятель оправился быстро и нажимал по всем правилам, выигрывая пространство.

   — Делись!..

   — Подскажи Денисову, чтоб лейб-казаки…

   — Где там Меллер?…

   И тут есаул Фомин сказал:

   — Я со своей сотней эту «Европу» в лоб возьму… — и шашкой как нимб вокруг головы вычертил.

   Сбились атаманцы в кучу. Лихое б дело — лучшую Бонапартову конницу в лоб опрокинуть! Про такое на Дону и песни играть[210] будут.

   Помнит есаул Кисляков, как страшно закричали, завизжали, засвистели вокруг казаки, как рванулись с места в карьер обезумевшие кони. Несколько мгновений бешеной скачки, на всю жизнь в памяти оставшиеся (душу выбьют — тело помнить будет), и миг ослепительный, крик взлетевший… Шеренгами повалились ударившиеся грудью грудь лошади… Пики насквозь тела пронзили… «Прими, Господи, души рабов Твоих!..»

   Слезы, невидимые в темноте горькие слезы заливают лицо. Содрогаются плечи. Стискивает зубы есаул, ребром широкой, в пол-лица, ладони влагу смахивает. Вновь видится ему, как солнечным осенним утром скачет по далекой России юный Степка Кисляков, и грязь подмосковная отлетает от точеных ног его коня…

   28 января 1842 года пришла на 2-й стол бумага, выписанная за № 62: «В здешнюю судную комиссию, о препровождении дела о разжалованном из есаулов в казаки Кислякове».

   5 февраля ушел зарегистрированный за № 82 ответ: «В аудиторский департамент, об исполнении высочайшей конфирмации о разжаловании из есаулов в казаки Кислякова».

   12 марта наказной атаман Власов рассмотрел доклад «о деньгах, растраченных разжалованным из есаулов в казаки Кисляковым», и наложил резолюцию: «Соглашаюсь».

   А еще через год решилось дело генерала Леонова и трех полковых командиров. И так как в их «поступке не заключается лихоимство, а одни беспорядки, которые большей частию произошли оттого, что до Высочайше утвержденного положения о Войске Донском не имелось определительных правил об отчетности по довольствию нижних чинов, то по сим утверждениям и по Всемилостивейшему манифесту, состоявшемуся 16 апреля 1841 года, повелено не лишать их прав и преимуществ, прежнею службою приобретенных». В послужные же списки вписали: «Представлено подать прошение об увольнении от службы». В 1845 году полковник Корней Каргин уволен с чином генерал-майора и с мундиром (на тех же условиях уволили Михаила Кононова).

   А где же отставной есаул Пантелей Селиванович Кисляков, в коем видели мы олицетворение станичного, беззаветно служилого казачества?

   Доживал он в новом городе, в Новочеркасске. Один. Сын его, Семушка, поздний и жалкий[211], отправлен был на поляков в полку Грекова № 5.

   У местечка Юзефов переправились поляки Серавского через Вислу, сбили казачьи посты и пошли на Люблин. У села Бабино перегородил им дорогу отряд генерала Крейца. Казаки «навели» поляков на артиллерию, те отошли и за ночь укрепили позицию. Утром Крейц атаковал. В решающий момент пехота сошлась на штыки, польская кавалерия атаковала наш левый фланг, а на правом фланге наши в свою очередь послали в атаку казаков, Донской № 5 и Хоперский полки, и Казанский драгунский.

   В общем, сражение стало клониться в нашу пользу, поляки начали отходить в горы, казаки бросились преследовать, перехватили и изрубили в кустарнике два польских батальона, пленных взяли две тысячи, а утонувших в Висле никто не считал. Отличился в этом бою Семен Кисляков. Командующий граф Толь написал в представлении:

   «Хорунжие: Костин, Кисляков и Сапельников — храбрость сих офицеров во все время боя была увенчана отличным успехом, причем хорунжий Кисляков ранен пулею в грудь…» (Всем троим дарованы следующие чины…)

   Еле его до Дону довезли, где он и умер вскоре, бабами уплаканный.

   Между прочим, из всех известных нам Кисляковых один он умер от ран, остальные — своей смертью. И это не исключение. Наши предки при всей своей лихости воевали умело, профессионально, головы зря не подставляли.

   А вот уж внук Пантелея Селивановича, тот — действительно! Начинал Алексей Семенович, названный в честь благодетеля, платовского любимца, Алексея Ивановича Кислякова, с писарей и, перемежая службу полевую с должностями при Войске, возвысился. В Крымскую войну — есаул и командир сотни. Женился и приданое взял: крепостных десять душ и землю в Миусском округе при балке Камышевахе. В отставку вышел войсковым старшиной, деда переплюнул. Состоял в комиссии для постройки соборного храма в Новочеркасске и в комитете по устройству города, заведовал материалами и имуществом при недостроенном соборе.

   С собором, конечно, подзатянули. Брехали люди, что пока собор строили, половина Новочеркасска чиновного отстроилась. И падал собор…

   В 1846 году обрушился он на север, прямо на платовскую могилу. Почему? Стали отписываться, что собор упал от сырости. Ничего, сошло. В столице — новые чиновники, а те, кто принимал жалобы, что Новочеркасск стоит на горе, и воды никакой нет даже для питья, давно к тому времени перемерли.

   Разросся Новочеркасск. Для одних — город пустой и унылый; дороговизна большая и ничего нельзя найти порядочного. Для других — нет его милей на свете.

   К середине апреля половодье покрыло луга меж Черкасском и Новочеркасском. Где паслось стадо, теперь озеро. Всегда так было. Вроде и Екатерина недавно была, и помнили ее старики — а вот уже скоро середина нового (XIX) века. И плыли над спящим городом воспоминания вперемешку со снами, наплывали друг на дружку, сплетались. Вздрагивали у спящих ресницы, когда среди знакомых снов и образов мерещилось им чужое и странное. А деды не спали, мучились от бессонницы. Только и оставалось им — вспоминать.

   Второй день шли мимо сторожевой вышки запорожцы — кошевой Чепига с конницей, пехотой и войсковым обозом[212].

   Шли, на донцов поглядывали. Донцы — на них. Сколько глазу хватало, топтали разномастные ручейки, серебряные волны ковыля и сухую осоку. Сливались в блюдца подов и, прощально глотнув шалфейного аромата, переплескивались дальше. Врезались в плавни, сминая камыш. Кони передних проваливались в синие старицы, оленьими скачками неслись, разбрызгивали растревоженную воду, и дрожащие слезы сползали по белому бархату поздних кувшинок. Под ивами вспыхивала голосами переправа… И дальше уходили казаки в степь седую, бескрасочную.

   Донцы, съехавшиеся под вышкой, внешне спокойны. Но кони, чуя хозяйский настрой, ушами прядают. И сам полковник — рука в бок — меж своими в седле кособочится.

   Издревле бегали с Дона в Сечь и за Сечь, а запорожцы — обратно — на Дон. Вместе в море ходили, крымчаков и османов трясли. А иногда — Степь она и есть Степь — острой саблей друг с другом здоровались.

   Сейчас меж войсками охлаждение. Ходили донцы с Текелием Сечь громить за буйство ее, грабежи и неповиновение (сами будто бы не такие), порушили, разметали, что можно. С калмыками и солдатней церковь обдирали, рубили топорами «царские врата» и медали золотые срывали со стен. Ушли запорожцы за Буг, за Дунай… А теперь, минуя посты донские, перебираются куда-то они по царскому указу. Куда? Бог весть…

   Вечерело. Погнал ковыль по ветру кровавые блики. Крайняя ватага, от заката — черная, вышла впритык к донскому посту. Срывался с прапорца[213], норовил умчаться олень пронзенный, знак Бугогардовской паланки.

   Полковник вгляделся:

   — Наши… Донской древний герб у запорожцев на знамени[214].

   — Чьи вы, хлопцы?

   — З лугу[215]… Кислякивский курень…

   Полковник, перебегая взглядом с прапорца на лица и снова вверх, усмехнулся, как от чудного видения очнувшись:

   — Эй, Кисляков! Родня твоя…

   Пантелей Кисляков, казак лет под сорок, оторвался от своих и поехал, как ветром погнало его.

   Передний запорожец, седоусый и светлоглазый, в богатом кунтуше[216], дернул, как принюхался, хищными ноздрями. Кожа незаметно для глаз трепетала на казавшихся вечно напряженными мышцах лица. Выводил, спасал он курень свой и в каждом подозревал недруга. И Пантелей, всматриваясь, также дернул ноздрями, сопнул, втягивая воздух. «Свой?» — «Свой?» — перебросились прозрачные нити. Узнали или догадались, и Пантелей с непонятной радостью и решимостью, как в теплую воду, въехал в запорожскую ватагу.

   — Далеко?

   — На Копыл[217]. До ногаев та черкесов.

   Поехали стремя в стремя служилый донской казак, годы родных не видевший, и сивоусые, родню по свету распустившие рыцари. Проводил он их за версту до самого пода.

   — И все ушли, дяденька? — спрашивал Пантелей, которому молча позволили ехать со стариком-куренным.

   — Та не… По хуторам много осело, — и вздохнул. — Прибегут… Куда денутся?.. — еще раз вздохнул и отвел взгляд, совсем как отец, стесняющийся спросить сына о тяготах. — Ну, а вы тута?..

   — Служим…

   Уминая ковыль, уходили запорожцы в темь, в сторону родимой Донщины. Сливался со знаменем летящий запрокинув голову олень.
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    Словарь
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Адат (тюркск.) — обычай.

   Азовский цветок — сирень.

   Аманат — заложник.

   Анчибел — антихрист, черт.

   Апроши — мелкие осадные окопы.

   Арчак — седло; деревянная основа седла, покрываемая кожей и др. материалами.

   Баз — двор или хлев.

   Байгуш — нищий степняк.

   Байрактар (тур.) — знаменосец.

   Банник — большой орудийный шомпол.

   Батовать коня — спутать, стреножить.

   Бебухи — внутренности.

   Бирюк — волк; бирючий — волчий.

   Бирюч — глашатай.

   Бонмот — острота, ходячее выражение.

   Бонмотист — острослов.

   Брухнуть — ударить.

   Бугай — бык.

   Вагенбург — передвижной обоз; укрепленный лагерь из возов.

   Валахи — румыны.

   Валиде (тур.) — титул матери султана.

   Верстник — сверстник, ровесник.

   Вечерять — ужинать.

   Галдарея — узкий балкон по периметру строения.

   Гик — особый казачий клич при атаке, деморализующий противника.

   Гилян — область Персии на южном побережье Каспийского моря.

   Глаголь — виселица.

   Требовать — брезговать.

   Гульба — охота.

   Гулебщик — охотник.

   Диван — совет министров в Турецкой империи.

   Доразу — сразу же.

   Дротик — у казаков: легкая, укороченная пика.

   Дюже — очень, много.

   Ерик — речная протока, часто пересохшая.

   Забрухать — забодать.

   Заводные кони — запасные.

   Загичать — см. «гик».

   Закубанцы — черкесские племена.

   Зимовники — укрытия для скота на зиму.

   Казан — походный котел; односум у запорожцев.

   Каре — пехотное построение плотным четырехугольником для защиты от кавалерийской атаки.

   Кирха — здание протестантской церкви.

   Клейноды — у казаков: знаки атаманской власти и знамена. Колгота — ссора, раздор.

   Корпия — нащипанные из ветоши нитки для перевязки.

   Кошевой — атаман Запорожского войска.

   Краснороссия (Червленая Русь) — Галичина.

   Крыга — плавучая льдина.

   Крымчаки — татары Крымского ханства.

   Куверт — столовый прибор.

   Куренной — атаман куреня.

   Курень — у запорожских казаков соответствовал станице.

   Курень — дом у донских казаков.

   Кучур — кучер (наемный возница на собственном гужевом транспорте).

   Линия — граница.

   Лука — излучина, поворот реки.

   Мадьяры — венгры.

   Маныча, Маныч — река, приток Дона.

   Махры — кисти.

   Маяк — подвижной резерв казачьей лавы.

   Мыза — усадьба, хутор с хозяйственными постройками.

   Наказной атаман — заместитель войскового атамана.

   Неуки — необъезженные кони из табуна.

   Низовка — юго-западный ветер, гонящий верхние слои воды Дона против течения.

   Однодворцы — категория государственных крестьян.

   Односум — у казаков: ближайший товарищ по службе.

   Охотник — доброволец.

   Охрияне — вероотступники.

   Пандуры — иррегулярная пехота по образцу венгерской.

   Паланка — административно-территориальное подразделение Запорожской Сечи.

   Парсуны — «персоны»: европейские картины.

   Партикулярный — частный.

   Пахвы — подхвостные ремни седла.

   Пернач — шестопер, род булавы — у казаков знак атаманской власти.

   Пернов — г. Пярну в теперешней Эстонии.

   Пионер — сапер.

   Плавни — камышовые поймы степных рек, где обычно скрывались беглецы.

   Поветрие — эпидемия.

   Повытчик — должностное лицо, ведающее делопроизводством, столоначальник.

   Подперсья — подбрюшные ремни седла.

   Подставы — смены лошадей по маршруту.

   Порта, Оттоманская Порта — Турецкая империя.

   Раскат — крепостной бастион.

   Ретраншемент — внутренняя оборонительная линия, параллельная крепостным стенам.

   Сапетка — плетеная корзина.

   Семикаракоры — казачья станица выше по течению Дона от Черкасска (Старочеркасска).

   Сераскир (тур.) — главнокомандующий.

   Скинуть следы — неожиданно поменять направление бега, чтобы сбить со следа погоню либо охотников.

   Скорбут — авитаминоз С, приводящий к страшным отекам конечностей.

   Солитер — крупный бриллиант.

   Сполох — тревога.

   Терн — терновник.

   Траншемент — укрепление.

   Трюпок — трусца.

   Тума — метис, полукровка.

   Туры — большие корзины, набитые землей — использовались как переносные укрытия от обстрела.

   Тухта (татарск.) — «стой, оставь».

   Урядник — унтер-офицер казачьих войск.

   Фашина — связка хвороста.

   Флегма — хладнокровие, бесчувственность.

   Фирман — указ турецкого султана.

   Худоба — скот.

   Цеховые — ремесленники, жившие в слободах.

   Чекмень — традиционная верхняя одежда казаков, запашная до колен.

   Черкасск (ныне Старочеркасск) — столица донского казачества до 1805 г.

   Четверть — объем зерна весом около 9 пудов, или 144 кг.

   Чушка — пистолетная кобура.

   Шанцы — стрелковые окопы.

   Шермицель — то же, что шермиция.

   Шермиция — стычка.

   Юрт — у казаков: земельная территория станицы.

   Яик — река Урал.

   Яр — высокий берег, обрыв.

   Ясырь — невольник (казаки брали ясырей из пленных мусульман).
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   Примечания

  

  


    1

   

   Царское «жалование» казакам представляло собой скорее подарки, поощрявшие Дон согласовывать свои действия с Москвой, чем «зарплату»; однако составлявшие его товары всегда были остродефицитны у казаков, поэтому «жалования» ждали с нетерпением.

  

    2

   

   «Кроткая Елисафет» — Императрица Елизавета Петровна; скончалась в 1762 г.

  

    3

   

   «Государыня за службу жалует… рекою… Доном…», — такими указами заново подтверждалось право казаков владеть завоеванным ими у кочевников Доном.

  

    4

   

   Город Черкасск — столица донского казачества до XIX в. — состоял из нескольких станиц.

  

    5

   

   Протока — отделяла островной Черкасск от «большой земли».

  

    6

   

   Крепость Дмитрия Ростовского — будущий г. Ростов-на-Дону.

  

    7

   

   Далее поминаются события восстания Афанасия Булавина против притеснений правительством и казачьей старшиной казаков и «беглых» на Дону.

  

    8

   

   Традиционная казнь у казаков — «в куль да в воду».

  

    9

   

   В это время казачья старшина, уподобляясь русскому дворянству, спешно захватывала и делила между собой лучшие земли на Дону. Шло отмежевание казачьей «аристократии» от «голытьбы».

  

    10

   

   Слободскими казаками с Украины, подселяемыми Петром I к границам земель донских казаков.

  

    11

   

   По Дону — в Азовское море за добычей.

  

    12

   

   Положенные по обычаю.

  

    13

   

   Екатерина и ее подруга-сподвижница княгиня Воронцова-Дашкова.

  

    14

   

   Гарнизоном и жителями турецкой тогда крепости Азов.

  

    15

   

   Крестьян — а не казаков, как раньше.

  

    16

   

   Своего рода поместное ополчение Украины при гетманах, до окончательного присоединения Украины к России.

  

    17

   

   Переформировывать в кавалерийские полки регулярной русской армии.

  

    18

   

   Т. е. в свое войско — полноправными донскими казаками.

  

    19

   

   Казачьей старшине.

  

    20

   

   Земли станицы Кобылянской.

  

    21

   

   Отголосок древнего казачьего обычая выводить надоевшую жену на Круг и отдавать другому, или отпускать.

  

    22

   

   Для защиты от ржавчины.

  

    23

   

   Клинок шашки по сравнению с турецким и персидским сабельными имеет совсем незначительную кривизну.

  

    24

   

   Чтобы воспрепятствовать переправе врага.

  

    25

   

   Татарский лук склеивался из нескольких полос разного материала.

  

    26

   

   Раскату.

  

    27

   

   Здесь и далее речь идет о кулачных боях «станица на станицу».

  

    28

   

   После скачки коня некоторое время «вываживают» — водят шагом.

  

    29

   

   Бойцы станиц, составлявших город Черкасск.

  

    30

   

   Остановились.

  

    31

   

   Т. е. в действующую армию, куда казаков назначали «по очереди».

  

    32

   

   Т. е. напали на них врасплох.

  

    33

   

   Платов указывает свой маршрут, ориентируясь по рекам.

  

    34

   

   Основные виды топлива в степи.

  

    35

   

   Речь идет о конфликтах казачьих старшин с казачьими же станицами о земельной собственности.

  

    36

   

   Расписал казачье население Дона по полкам, выставляемым на службу.

  

    37

   

   Наказным атаманом, т. е. собственным заместителем «по наказу».

  

    38

   

   Казаки, ушедшие после поражения восстания булавинцев в Турцию под началом Игната Некрасова. Вернулись в Россию только после революции.

  

    39

   

   Князь Долгоруков, приезжавший на Дон с командой солдат для розыска беглых, был убит булавинцами, по преданию — одним ударом сабли самого Кондрата Булавина, откуда и пошло выражение: «Кондрашка хватил».

  

    40

   

   Прусский Император Фридрих, общепризнанный тогда в Европе военный авторитет, предпочитал фланговые атаки.

  

    41

   

   В. М. Долгоруков отличился в сражении против войск Фридриха под Кюстрином в 1758 г.

  

    42

   

   Степь цветет в апреле — мае, до наступления летней жары.

  

    43

   

   Т. е. дико, неистово — от итал. Типа — «помрачение, буйство».

  

    44

   

   Казаки были иррегулярной конницей в русской армии.

  

    45

   

   Имеется в виду обычай оставлять заложников как гарант поддержания мирных взаимоотношений. Это древний степной обычай.

  

    46

   

   Образовалась своего рода недолгая «династия» войсковых атаманов Ефремовых… В описывамое время атаманы Войска Донского уже назначались Императорами Всероссийскими; позднее установился даже порядок назначения только «наказных атаманов» из неказаков — атаманом же всех казачьих войск автоматически считался наследник престола.

  

    47

   

   На хутор Краснодворский близ Черкасска.

  

    48

   

   То есть солдатами, лишив казачьих земель и вольностей.

  

    49

   

   Хоперские казаки жили «на крайнем севере» Области Войска Донского, в стороне от течения р. Дон.

  

    50

   

   Рукоять сабли восточного типа завершалась либо «яблоком», либо «башмачком».

  

    51

   

   «Покров Пресвятой Богородицы», который считался особенным праздником у казаков.

  

    52

   

   Сербы и венгры, из которых первоначально вербовали гусар, заплетали волосы в три косицы: две перед ушами, одну за спину.

  

    53

   

   Т. е. падаль, остатки мужниной власти.

  

    54

   

   Станиц Цимлянской, Пятиизбянской, Трехостровной.

  

    55

   

   Различные легендарные версии происхождения казачества бытовали у казаков до XX в. и, возможно, отражали не его историю в целом, а прошлое общностей, в разное время вошедших в его состав.

  

    56

   

   Речь идет о порядках вольных «христианских казачьих республик» до их присяги Петру I и его преемникам.

  

    57

   

   Далее описывается порядок действий казачьей лавы.

  

    58

   

   Песчаных кос, возникающих на побережье Азовского моря.

  

    59

   

   В устье р. Ея на Кубани, которая не принадлежала еще запорожцам.

  

    60

   

   Здесь перечислены названия куреней, а не имена их атаманов.

  

    61

   

   Генералы на русской службе.

  

    62

   

   Неказак Мержанов мог бы пройти в полковые есаулы с согласия Круга казачьего полка. До царствования Павла это практиковалось.

  

    63

   

   Завоеванной у крымских татар.

  

    64

   

   Есть предание, что Потемкин был принят в запорожцы с прозвищем Грицько Нечоса — т. к. носил парик.

  

    65

   

   Штурм сильно укрепленного острова Березани был осуществлен верными России, но бездомными после разгона Сечи запорожцами с казачьих «чаек» под кинжальным артиллерийским огнем.

  

    66

   

   Т. е. пополняли «конский состав».

  

    67

   

   Вильгельмом Христофоровичем, русским генералом.

  

    68

   

   Т. е. конные поединки между всадниками обеих сторон, требовавшие владения джигитовкой — своего рода «боевой акробатикой» на коне.

  

    69

   

   Имеются в виду жены и мать султана.

  

    70

   

   Коней для орудийных упряжек.

  

    71

   

   Богатые казаки в то время часто нанимали служить вместо себя бедных — а иногда даже неказаков.

  

    72

   

   Здесь: различные социальные группы, преимущественно тюркских и финно-угорских народов.

  

    73

   

   Регулярные пехотные полки.

  

    74

   

   Здесь: молдавские добровольцы.

  

    75

   

   Имеется в виду казачий обычай принимать решения Кругом — собранием.

  

    76

   

   Казачье поверье.

  

    77

   

   Смирна, или Измир — торговый центр в Оттоманской империи того времени.

  

    78

   

   Обычное приветствие у донских казаков.

  

    79

   

   Лет «от сотворения Мира», по старому летоисчислению.

  

    80

   

   Лишенных постоянной «базы» после разорения русскими войсками Сечи.

  

    81

   

   Польские войска собирались по принципу поместного ополчения.

  

    82

   

   Лидер польского восстания, взятый в плен донскими казаками.

  

    83

   

   Казачья старшина, нуждавшаяся в работниках для своих обширных имений.

  

    84

   

   Казаки не боялись трудных переправ, однако всегда очень берегли своих коней. Ср. казачью пословицу: «Вся родня не дороже коня».

  

    85

   

   Как уже отмечалось, это был уже не первый «монарший дар» одной и той же земли завоевавшим ее донским казакам.

  

    86

   

   Имеются в виду театры боевых действий.

  

    87

   

   Так называются многочисленные донские устья — дельта Дона, впадающего в Азовское море.

  

    88

   

   Субпродукты, получаемые при обработке осетровых рыб.

  

    89

   

   Необходимые для службы конь, обмундирование и оружие казака.

  

    90

   

   Имеются в виду «революционные» французские моды того времени.

  

    91

   

   Украшенный бриллиантами вензель на левой стороне груди — отличительный знак фрейлин.

  

    92

   

   Будара — большая грузовая лодка.

  

    93

   

   Передразнит.

  

    94

   

   Как и у русских крестьян, у казаков часто принято было жить большими семьями в два-три-четыре поколения; при этом дети мужского пола имели собственные наделы земли от Войска — но часто не имели своих скота и орудий для ее обработки; поэтому отделялись от родителей далеко не сразу.

  

    95

   

   Т. е. в отрядах.

  

    96

   

   Упавшего и запутавшегося ногой в стремени, что часто случается с убитым всадником.

  

    97

   

   Наездников в панцирях и шлемах — т. е. черкесской знати, «уорков».

  

    98

   

   Речь идет о «бунте» донцов, не пожелавших остаться сверх срока на линии по Кубани, описанном выше.

  

    99

   

   Бунчук — знак на древке с «хвостами».

  

    100

   

   Секрет, или «залога» по-казачьи — засада.

  

    101

   

   Обычаи горских народов.

  

    102

   

   Здесь: летняя кухня во дворе казачьего дома. — Примеч. ред.

  

    103

   

   Польские повстанцы, под предводительством дворянства, зачастую представляли собой наспех обученные отряды крестьян, вооруженных «усиленными» для рукопашного боя косами.

  

    104

   

   «Сбить» конницу означало заставить ее повернуть вспять — чаще всего еще до столкновения: кавалеристы заранее видели по численности и маневру сторон, чей будет верх.

  

    105

   

   Воевавшие отдельными частями во французской армии.

  

    106

   

   То есть фамилия их была древнее Мартыновых и Ефремовых.

  

    107

   

   То есть стали разбегаться местные жители.

  

    108

   

   Это две формы одного и того же имени — но первая уменьшительная, что характерно для документации Московской Руси, а вторая — полная, «уважительная».

  

    109

   

   Обложенный «тяглом», государственными денежными и натуральными повинностями человек; тяглецами были крестьяне и «посадские» — ремесленники.

  

    110

   

   Бревенчатое строение, где, видимо, был поселен.

  

    111

   

   Янычары воспитывались из угнанных в рабство мальчиков угнетенных турками народов и были закрытой кастой «воинов-рабов», а не наемными солдатами.

  

    112

   

   Сражение с французами в том же году.

  

    113

   

   Денис Васильевич, впоследствии знаменитый партизан и генерал.

  

    114

   

   Древнеримская поговорка, означающая, что в бой придется бросить отборные резервы.

  

    115

   

   В эту эпоху конница могла рассчитывать на победу над пехотой, только когда та была «на марше» или расстроена кинжальным огнем; пехота в строю с успехом отражала кавалеристов залповой стрельбой и штыками.

  

    116

   

   Корпию часто готовили «для фронта» знатные дамы; это считалось делом милосердия.

  

    117

   

   То есть за станичным обществом, а не за каким-либо казачьим старшиной.

  

    118

   

   Нестор — гомеровский герой, старейший мудрец в войске, осаждавшем Трою.

  

    119

   

   «Европейская посадка» и седло, принятые еще с рыцарских времен, принципиально отличались от восточной манеры, в т. ч. казачьей.

  

    120

   

   Поскольку недолго просуществовавшее Екатеринославское войско было ликвидировано, чугуевцы уже не считались казаками — они стали регулярным кавполком.

  

    121

   

   Через голову непосредственного начальства.

  

    122

   

   Быстро разбивший было войска испанского короля Наполеон был встречен дружным сопротивлением народа Испании — партизан-«герильясов», которых поддерживали с моря англичане.

  

    123

   

   Шитье галуном на воротнике и обшлагах — знак унтер-офицерского чина.

  

    124

   

   Занимавшиеся мелкой торговлей евреи были идеальной кандидатурой в шпионы для любой из воюющих сторон в Европе; таких агентов за сведения награждали, а при поимке вешали, как, впрочем, и партизан.

  

    125

   

   Разделенную европейскими державами на несколько частей Польшу Наполеон обещал объединить и сделать независимой — и польские патриоты дружно поддерживали его во всех войнах.

  

    126

   

   Гусар-«александриец» — гусар Александрийского полка.

  

    127

   

   «Визитной карточкой» Наполеона были быстрые переходы его войск и внезапные появления там, где не ждали.

  

    128

   

   На две изолированные группировки, которым Наполеон не давал соединиться.

  

    129

   

   То есть из передовых частей «в хвост» отступающей армии.

  

    130

   

   Передовыми частями наступающей армии была, конечно, более скоростная и маневренная кавалерия — пехота подтягивалась позже.

  

    131

   

   Вентерь — рыболовная снасть; также — название военной хитрости, применяемой казаками против превосходящих сил противника, — притворное бегство с заманиванием противника в заранее намеченное для контрудара с охватом место.

  

    132

   

   На пиках атакующих польских улан.

  

    133

   

   Кавалерийскому командиру Мюрату, сыну трактирщика, Наполеон пожаловал Неаполитанское королевство.

  

    134

   

   Наряды Мюрата отличались яркостью красок, богатством отделки и экстравагантностью стиля.

  

    135

   

   Жена Платова.

  

    136

   

   Платов имеет в виду Наполеона.

  

    137

   

   Пил Платов, скорее всего, обычную свою «горчичную» водку.

  

    138

   

   Стелющийся галоп — предельный конский аллюр.

  

    139

   

   Сигналы к маневру в казачьей лаве подавались по-разному, в т. ч. свистом.

  

    140

   

   Флангового прикрытия.

  

    141

   

   В конном бою вооруженная пиками сторона, при условии умелого обращения с этим оружием, имеет решительный перевес над своим противником; вместе с тем обучение владению пикой — процесс сложный и требует долгого времени. Донские казаки славились этим искусством.

  

    142

   

   После долгой езды верхом набили коням седлами спину.

  

    143

   

   Собрали сено в копны.

  

    144

   

   Одна из лошадей орудийной упряжки.

  

    145

   

   Верхом на коне.

  

    146

   

   Одна из многочисленных «дразнилок», изображающих особенности произношения казаков разных донских станиц — в данном случае Казанской.

  

    147

   

   Табор — лагерь, в данном случае — французский.

  

    148

   

   Добровольно.

  

    149

   

   Голенищев.

  

    150

   

   Т. е. испортить мнение обо мне.

  

    151

   

   Уездный город Смоленской губернии.

  

    152

   

   По течению реки Березина.

  

    153

   

   Нижнедонской казак.

  

    154

   

   В подчинении командиров регулярных — неказачьих войск.

  

    155

   

   В словаре В. И. Даля это слово значит «сброд, бродяги».

  

    156

   

   Известный поэт Ф. Н. Глинка на тот момент был поручиком русской армии, адъютантом Милорадовича.

  

    157

   

   После беспрецедентной атаки польских шеволежеров на испанские батареи в ущелье Сомо-Сьерра в конном строю Наполеон назвал их «самой храброй кавалерией».

  

    158

   

   Карл-Фридрих, наследник Веймарского герцога.

  

    159

   

   Казаки Д. Давыдова.

  

    160

   

   Напоминаем: взятый в плен при подавлении восстания донскими казаками.

  

    161

   

   Поголовная мобилизация Дона на войну 1812 г. и тяжелейшие потери привели донское казачество к демографическому кризису.

  

    162

   

   Самовольно вернувшись из ссылки, в которую был отправлен после капитуляции, Наполеон вступил в командование перешедшими на его сторону войсками и попытался взять реванш. После «ста дней» он потерпел решающее поражение в битве против союзных войск под Ватерлоо.

  

    163

   

   «Вихорь-атаман» — цитата из посвященного Платову стихотворения В. А. Жуковского.

  

    164

   

   Спинной гребень осетра, на котором пытался ездить верхом.

  

    165

   

   Пополнением конского состава полка.

  

    166

   

   Из дому — на службу.

  

    167

   

   Вместо: «Здравствуй, все Великое Войско Донское снизу доверху и сверху донизу!»

  

    168

   

   Триумфальная арка, возведенная по приказу Платова в честь приезда в город Александра I, стоит «на въезде» в г. Новочеркасск до сих пор.

  

    169

   

   Великий Князь имеет в виду, что подавать такой рапорт следует самому Императору.

  

    170

   

   Т. е. «оформить» ее своей крепостной.

  

    171

   

   После весеннего разлива.

  

    172

   

   Окружение Александра I, по моде того времени, предпочитало изъясняться на французском языке.

  

    173

   

   Солдатские сыновья, с рождения числившиеся за военным ведомством.

  

    174

   

   Теперь — есаульскому: в казачьих войсках казаков наделяли землей «по чину».

  

    175

   

   Черноморское — которое затем стало называться Кубанским.

  

    176

   

   После возведения Нового Черкасска.

  

    177

   

   Каспийского.

  

    178

   

   Медовуха.

  

    179

   

   Казакам города Старого Черкасска.

  

    180

   

   Мать Петра.

  

    181

   

   Земельным территориям станиц.

  

    182

   

   Монополию, «выкупавшуюся» у властей желающим предпринимателем.

  

    183

   

   Протоколы, поденные документы.

  

    184

   

   «Дальний», коренной.

  

    185

   

   От «лодарь» — бездельник.

  

    186

   

   Не мой.

  

    187

   

   Бранная пословица.

  

    188

   

   В мягком переводе: успокойся, непоседа.

  

    189

   

   Табунщиков, гоняющих отары.

  

    190

   

   Напомним — к старости ему дали, наконец, «войскового старшину», т. е. «подполковника».

  

    191

   

   На границе Войска Донского.

  

    192

   

   Территория Войска Донского была поделена на округа с окружными атаманами во главе.

  

    193

   

   В аршинах и вершках указан рост.

  

    194

   

   Таких, как Екатеринославское.

  

    195

   

   Из расположенных по левому берегу Дона.

  

    196

   

   Глиной. Плетеный каркас, обмазанный глиной — т. н. «турлучная постройка» — древнейший тип строений в степи.

  

    197

   

   Ендова — заросшее болотце в пойме реки, где поставил свою хату Кисляков.

  

    198

   

   Стопа по размеру.

  

    199

   

   Вот.

  

    200

   

   Сотник В. Д. Сухоруков, за контакты с декабристами отправленный на Кавказ и лишенный возможности работать над своими записками по истории Войска Донского.

  

    201

   

   Непотизм — покровительство влиятельных родственников.

  

    202

   

   Утверждению.

  

    203

   

   Фр. «журнал поведения».

  

    204

   

   В новый чин, которое в мирное время производилось «в очередь».

  

    205

   

   Казаков станицы Скородумовской.

  

    206

   

   «Цеплять» — вести бурную личную жизнь.

  

    207

   

   Во многих домах казачьей старшины дым из печи проходил сквозь полые — двойные — стены, дополнительно обогревая помещение.

  

    208

   

   Спинку койки.

  

    209

   

   Испанские.

  

    210

   

   «Играть песни» — петь.

  

    211

   

   Любимый; жалковать — любить.

  

    212

   

   Старики вспоминают переселение запорожцев с разоренной екатерининскими войсками Сечи на пожалованную им Потемкиным Кубань — через земли донцов…

  

    213

   

   Прапор — знамя.

  

    214

   

   Изначальный войсковой символ донцов — «елень, пронзенный стрелой».

  

    215

   

   Великим Лугом запорожцы называли плавневые просторы Запорожья.

  

    216

   

   Верхняя одежда знати у поляков и венгров.

  

    217

   

   Ныне Славянск-на-Кубани.
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